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Аннотация
Итак, судари мои и сударыни, не желаете ли отправиться в новое увлекательное, мрачное, временами безумное и полное опасностей путешествие по Новгородской республике, году этак в 1668? Посетить примороженные Гиблые леса, населенные мавками, умертвиями и чудью? Окунуться в ужасы крестьянского бунта, чудом остаться в живых и поглазеть на казнь захваченных главарей? В компании милого черта и обаятельной ведьмы увидеть предновогодний Новгород, припорошенный снегом, празднично украшенный и залитый кровью? Или пуститься в авантюру вместе с малознакомым священником и попытаться разгадать тайну в одночасье вымерших деревень? А может, вы давно мечтали узнать, откуда взялся и как стал Заступой один знаменитый и добродетельный вурдалак?

Если вы готовы и не боитесь, то добро пожаловать. Вам улыбнется, протянет руку и поведет за собой Рух Бучила: убийца, развратник, пройдоха и лиходей. Мелкая песчинка в глазу Господа Бога, зудящий репейник на мохнатой заднице Сатаны.


Иван Белов
Заступа: Чернее черного
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Чуть светлей

Ненавистью рожден, кровью вскормлен, истину крепко усвоил – жизнь вечная дарится в наказание. По делам, по мыслям, по черным мечтам. Волокусь сквозь столетья, костями и пеплом дорогу к смерти мощу. Стучусь в Преисподнюю, списком злодейств и свершенных преступлений трясу, а в ответ слышу: «Ступай прочь, ты слишком мало грешил». Оттого, видать, и смеюсь, лаю, аки пес на луну, щерю в усмешке пасть. Неприкаян, себе противен, всеми отвержен, свободой и проклятым бессмертием пьян.

Дни костенели в безмолвии, порождая тени сомнений и робкие призраки старых надежд, раз за разом запуская бесконечную земную юдоль. Рух Бучила, известный праведник и местами едва ль не святой, валялся на заботливо притащенном сене и пялился в покрытый трещинами сводчатый потолок. Тьма рождала новую тьму, дымчатый зимний рассвет раз за разом угасал в розовых вспышках морозных закатов, навевая мысли о тщетности бытия. И ведь всего лишь хотел чутка подремать. Месяца три. Но сон упорно не шел. Рух пытался считать умильных единорожиков, ворочался с боку на бок, залезал головой под подушку и надрывно вздыхал. Решившись на крайние меры, выполз из подземелья наверх и устроился в развалинах башни, продуваемой всеми ветрами и занесенной колючим снежком. Где-то слышал, будто на свежем воздухе спится лучшей. Ага, хер там бывал. А все от переживаний нервенных и беспрестанных великих забот. Год выдался неспокойным даже по мерке обычно и без того сверхпоганых годов. Лето стояло испепеляюще жаркое: горели леса, тлели вонючим дымом торфяники, пересыхали реки, чернел на корню урожай. Спешно собранные из разного отребья команды бочками возили воду в поля, спасая главную ценность — хлеб. От жары людишки с размахом и фантазией сходили с ума. В Новгороде разорившемуся кузнецу видение снизошло, возомнилось ему, будто жара ниспослана по грехам нашим тяжким и к осени весь мир непременно сгорит в адском огне. Как оно водится, вокруг одного дурака быстренько организовались другие и нареклись церковью «Последнего пламени». Блондились по городу, выли на папертях, пугали людей. Обещали скорый конец света, да не срослось. Осенью ливанули дожди, пророчество не сбылось, и обидевшийся на Бога кузнец затворился с паствой в молельной избе и запалил к чертям собачьим весь балаган. Живьем зажарились тридцать семь человек. Ага, а говорят век Просвещенья грядет. Брешут, сукины дети. Как был народишко глуп, так будет и есть.
Случалось и похуже чего. Возле Олонца взялась шалить белоглазая чудь, банда нелюдей, рыльников в двести, попыталась взять нахрапом Важеозерский мужской монастырь, но монахи, успевшие затворить ворота, похватали оружие и отбили два приступа, дождавшись подхода драгунского полка графа Ланге. Чудь, не принявшая боя, растворилась в черных лесах, оставив солдатам разоренный посад: угли, пепел и куски человеческих тел. Погоня ничего не дала, и тогда полковник Ланге приказал истреблять чудские поселки. Пленных не брали. Ненависть разжигала ненависть, и не было ей конца.
В мире, по обыкновению, творилось неладное. Польша и Тевтонский орден, в прошлом году заключив очередной «вечный мир», в этом взялись за старое и устроили грязную приграничную заваруху, разорив без счета селищ и деревень, и, не преуспев на поле боя, затеяли безобразно препираться на папском суде, обвиняя друг дружку во всевозможных смертных грехах.
В Швеции, в лесах южнее озера Меларен, открылся Нарыв, выплеснув по примерным подсчетам тысяч десять всяких богомерзких тварищ. Жуткое полчище, уничтожая все на пути, дошло до Стокгольма, где и разбилось о стены укрепленной столицы. Новгородский сенат выказал королю Карлу безмерное сочувствие, но на деле все, от канцлера до распоследнего бедняка, радовались соседскому горю. Шведы впервые за последние лет двадцать не тревожили новгородских границ.
Османская империя вторглась в Египет и потерпела сокрушительное поражение при Телль-эль-Фараме. Армия Блистательной Порты бежала в ужасе, и султану Мехмеду II доложили, будто вместе с египетскими мамлюками в бой шли ожившие мертвецы. Султан не поверил рассказам, приказал казнить уцелевших как трусов и произнес историческую фразу: «Так пускай с мертвыми сражаются мертвецы…»

Рух Бучила отвлекся от раздумий о разной поганой политике, уловив тоненький перезвон. Звук шел со стороны Нелюдова, подозрительно напоминая перелив крохотных бубенцов. Ближе и ближе… А в этой стороне от села ничего больше нет, кроме Руховой Лысой горы, Гиблого леса и примороженных зимних полей. В Гиблые леса соваться дуриков нет, в полях только поземка метет, а значит, едут по его, Руха, истомленную бессмертием, незлобивую душу.
Рух нехотя поднялся с подстилки и высунул синий нос в разрушенную бойницу. Нестерпимо яркое декабрьское солнышко полоснуло глаза как ножом, и Бучила поспешно прикрыл лицо рукавом. Вокруг раскинулась искрящаяся белоснежная гладь, обрываясь на горизонте черной полосой дремлющих еловых чащоб. Село издали напоминало россыпь брошенных на снег угольков, избушки казались игрушечными, печной дым на морозе утекал в стылые васильковые небеса. Золочеными всполохами сверкали кресты. От Нелюдова, поднимая снежные вихри, летел крытый возок, запряженный четверкой гнедых лошадей. В селе и окрестностях такого экипажа отродясь не бывало, знать, прибыл кто не простой и из дальних краев. По Бежецкому тракту в столицу и обратно полно гоняет богатых хлыщей, но чтобы на Лысую гору свернуть? Дивное диво.
Рух, предчувствуя гадость, запахнулся в драную шубу и винтовой лестницей поплелся вниз, осторожно переставляя ноги по обледеневшим ступеням. Зазеваешься, и хана, руки-ноги переломаешь, в штаны снега без меры набьешь, вылетишь кубарем, разве дело в таком виде гостей незваных встречать? Людишки грозу всякой нечисти, великого и ужасного Руха Бучилушку ждут, а тут сверзится откудова ни возьмись пугало, похожее на дерьмища мешок. Репутация первое дело. Потому ос-то-рож-нень-ко. Шажок за шажком. И шубу, пока не видит никто, по-бабьи поднять…
Успел вовремя. Только спустился, как из-под горки вылетели в клубах морозного тумана несущиеся во весь опор жеребцы, с храпом, фырканьем и веселым перезвоном множества бубенцов.
— Эгей, тпру, залетные! — заорал могучего телосложения кучер в тулупе, возок лихо развернулся, подняв тучу блестящего снега, покачнулся, едва не завалившись набок, скрипнул полозьями и замер — красивый, нарядный, украшенный затейливыми вензелями и намерзшей ледяной бахромой.
— Приехали, барин! — Кучер ударил рукавицей по стенке возка и принялся обдирать сосульки с усов, искоса посматривая на Бучилу, решившего на всякий случай остаться в тени.
Дверь возка распахнулась, выбросив облако пара, винного духа, громкие голоса и заливистый смех. Первой на свет божий выпала на четвереньки в снег ярко накрашенная блондинка со сбитой набок прической. В вороте распахнутого полушубка заманчиво колыхнулась крупная грудь. За первой девицей спрыгнула вторая, чернявенькая, лет на десять младше товарки.
— Ой, Катька, тебе все бы лежать! — Чернявая помогла блондинке подняться. Обе хреновенько держались на дрожащих ногах и, судя по осоловелым глазенкам, плохо соображали, что происходит и каким поганым ветром их сюда занесло.
— И где дворец обещанный? — изумилась названная Катериной, капризно кривя пухлые губы.
— Видать, эти развалины он и есть, — истерично рассмеялась чернявая.
— С милым, девочки, рай и в шалаше! — донесся знакомый писклявый голосишко, и чудесный возок, рождающий шальные мысли и полураздетых пьяненьких баб, исторг низенького несуразного человека. Или не человека…
Бучила не поверил глазам, увидев продувную мохнатую рожу, нос пятаком, ослиные уши и маленькие загнутые рога. В Нелюдово собственной персоной, с шиком и блеском явился ведьмин услужник и покоритель козьих сердец, черт Василий, ряженный в шикарную соболиную шубу и шитые золотом сапоги. За спиной блудного черта маячила еще одна, явно не обремененная тяжестью поведения дама.
— Заступушка, дорогой! — Васька, смешно переваливаясь, кинулся навстречу и заключил опешившего Руха в объятия. — Я так скучал, так скучал, мон ами.
— Ага, так скучал, что за два года ни единой весточки не прислал, — укорил Бучила. — И с какой стати ты по-ненашему заговорил?
— В Новгороде, среди приличных людей, нынче в моде французский, мон шер. — Васька прижался к его груди.
— Значит, в столице обретался, шельмец? — удивился Бучила.
— О да, мон кёр, — счастливо всхлипнул Василий. — Новостей у меня целая куча. Не томи гостей, веди в палаты. Прошу знакомиться. Девочки — это Рух Бучила, местный Заступа и лучший из вурдалаков, которых я только знал. Рух, это мадмуазель Катерина, мадмуазель Софи и мадмуазель Натали. Знатные и благородные дамы.
— Шлюхи?
— Самые лучшие! — воздел кривой палец черт. — Сам выбирал. Прохор!
— Чего, барин? — густым басом отозвался хмурый возница.
— Мон шарман, Прохор, будь любезен перетащить припасы, куда укажет дражайший Заступа. — Васька хлопнул Бучилу по плечу. — У меня тут четверть водки, бочонок вина для милых дам, копченый окорок и по мелочи всякого. Ты в своем захолустье такого и не видал. Гуляем, мон сеньор Рух!
— Деньги откуда? — поинтересовался Бучила.
— Наследство, мон шер, удивительная история, как-нибудь обязательно расскажу! — Васька увлек Руха к лестнице в подземелье. — Барышни, прошу за нами! Вперед, мон ами, вспоминать былое и напиваться до беспамятства!
Рух улыбнулся и первым шагнул в темноту, радуясь появлению Васьки, продажных женщин и дармового вина.

Перед рассветом по новгородскому тракту к воротам спящего Нелюдова подъехали двое конных, увитых клочьями ледяного тумана, волчьим воем и темнотой. С ног до головы закутанные в видавшие виды дорожные плащи. Глухо били по смерзшемуся насту копыта, едва слышно звякали стремена. Заспанный стражник на башне выставил в бойницу самострел и строго спросил:
— Кто такие?
— Мимохожие, — отозвался первый из всадников неприятным скрипучим голосом. — С нами не будет хлопот.
— Проезд в село до рассвета закрыт, — предупредил бдительный страж.
— Видали мы твое убогое село, — фыркнул второй. — Если бы было…
— Подожди, — прервал первый, и напарник послушно оборвал высокомерную речь. —  Мы не хотим посещать ваше благословенное село, — продолжил обладатель неприятного голоса. Слова будто продирались из глотки. — Нам нужны сведения. Подскажи, о смелый страж, не проезжал ли здесь вчера приметный возок, крашенный красным и запряженный четверкой гнедых?
— Не видел я ничего, — буркнул страж.
— А если так? — В морозном воздухе мелькнула крохотная тень, влетела в бойницу, ударилась стражнику в грудь и упала к ногам. Он скосил глаза и в свете масляной лампы увидел на полу медный гривенник с новгородским лютым зверем на реверсе.
— А может, и видел, — откашлялся страж. — Вчера, после обеду, похожий возок проехал мимо, свернул к Лысой горе.
— Лысой горе?
— Дальше по тракту и первая отворотка налево, — пояснил страж. — Там, в развалинах старых, наш Заступа живет. Упырь и проклятая душа. Рухом Бучилой зовут.
— Слышал? — спросил обладатель мерзкого голоса. — Заступа.
— Тем интересней, — отозвался напарник, и оба сорвались в галоп.
Страж поднял гривенник, осмотрел, сунул в карман и когда снова выглянул в бойницу, странные гости были уже далеко, оставив после себя странное тревожное чувство. И тревога переросла в лютый страх. Страж перекрестился и зашептал молитву, только сейчас поняв, что у незнакомцев из-под капюшонов не вырывался морозный парок.

Рух проснулся и некоторое время пялился в сводчатый потолок, не сразу вспомнив, где находится и как сюда угодил. Ах да, точно, Васька же в гости вчера прикатил. Оттого башка и болит. Гульнули на славу, чего греха-то таить. Почаще бы так. Рядом, вольготно разметавшись на шкурах и простынях, посапывали обнаженные бабы. Васька дрых на полу в обнимку с бутылкой, поджав копыта и подергивая хвостом. От натопленной печи волнами шло расслабляющее тепло. Рух осторожно выкарабкался из сплетения рук, ног и всяческих прелестей, слез с ложа и подкинул в потухший камин охапочку дров. В виске забилась тонкая жилка. Что-то было не так. Поганое ощущение чужого присутствия, и дело было не в Ваське и шлюхах.
Бучила недовольно поморщился, накинул шубу на голое тело и пошлепал по коридорам, заглядывая во все двери, попадавшиеся по пути, и находя лишь темноту, паутину и тлен. Он вошел в комнату жен и нехорошо усмехнулся. Посреди зала, заполненного иссохшими трупами, в пятнах света, льющегося из трещин на потолке, застыли двое в черных плащах.
— Здорово, самоубивцы, — поприветствовал Рух.
— Здравствуй, Заступа, — отозвался один из незнакомцев. Голос был неприятен, напоминая царапанье стали по оселку. Человек повел рукою вокруг. — Неплохая коллекция.
— Сам собирал, — похвастался Рух. — Мы, что ли, знакомы?
— Пока нет, но разреши представиться. — Гость снял капюшон, открыв пепельно-седые волосы и испещренное неряшливо зашитыми шрамами лицо. — Я Ивор, а моего друга зовут Александром.
Александр, державший в руке подозрительного вида мешок, откинул капюшон, показывая узкое бледное лицо с нездорово блестящими голубыми глазами. Рух чувствовал идущую от обоих волну колдовского холода. И смерти.
— Кто вы? — спросил он. — Умранки или выбрухи? Мертвяками воняет от вас.
— Будь повежливее, упырь, — предупредил Александр.
— Тебя забыл спросить, — фыркнул Бучила.
— Мы не ищем ссоры, упырь, — улыбнулся Ивор, растянув жуткие шрамы. Лучше б не улыбался. — Ты прав, Заступа. Мы умранки, так уж случилось, надеюсь, с этим не будет проблем?
— Может будут, а может и нет, — пожал плечами Рух. Появление странной парочки предвещало только беду. Умранки, твари, рождающиеся, если колдовством удается вдохнуть в умирающего жизнь. Так умранки и балансируют на границе мира мертвых и мира живых. Не живой и не мертвец, сохранивший рассудок, нечувствительный к боли, неспособный мечтать, сострадать и любить. Хреновая участь. — Чего вас сюда без приглашения принесло?
— Мы разыскиваем некоего Николя Фонтенбло, — сообщил Ивор.
— Здесь таких нет, — отрезал Бучила. — Валите в жопу, со всем уважением.
— Тебе он, возможно, знаком под другим именем, — не смутился умранец. — Он черт, вот такого вот ростика, рожа наглая, кончик левого рога обломан, в правом ухе золотая серьга.
— Вор, прохвост и обманщик, — закончил всеобъемлющее описание Александр.
— Ах, этот. — Рух отчего-то совершенно не удивился. Ну не могло все гладко пройти, не в Васькином это духе. — Прошу за мной.
Он вернулся в опочивальню и рассмеялся. Васькина мохнатая задница торчала из крохотного оконца в стене, копыта яростно молотили воздух, хвост дергался полоумной змеей. Дорогой друг пытался скрыться не попрощавшись. Умотанные девки спали спокойным и здоровым сном.
— Вот ваш Николя. — Рух подошел и ткнул пальцем в мохнатую жопу. — Эй, Николя драный, к тебе тут пришли!
Васька сдавленно засипел, безуспешно пытаясь протиснуться в узенькую дыру. Застрял окончательно, ножки обреченно обмякли.
Ивор ухватил за хвост и выдернул черта обратно, брезгливо держа на вытянутой руке. «Сильный ублюдок», — отметил про себя Рух. Васька с виду хлипенький, а весу в нем, наверное, пудика три.
— Николя Фонтенбло, он же Фадей Лопухов, он же Осип Лазовский, — перечислил Александр, словно зачитывая приговор.
— Иворушка! Ох, и ты, Сашенька, здесь! — Васька умилительно захлопал глазенками. — Рад встрече! Как вы, суки, отыскали меня? Я ведь все следочки замел.
— Искать всяких пакостников — наше ремесло, — откликнулся Ивор, разжал хватку, и черт шмякнулся на пол.
— Я, конечно, наверно, тут лишний, — подал голос Бучила. — Но может, потрудитесь объяснить, какого клята творится?
— Николя немножко набезобразничал, — сообщил Александр. — В Новгороде сей нечистый работал на нашего хозяина, колдуна Осипа Шетеня, а пять дней назад пропал вместе с весьма ценной вещью. Где побрякушка, Николя? — Он легонько пнул Ваську под ребра.
— Продал, — заскулил Васька, свившись в клубок. — Нету у меня ничего.
— Надо вернуть, — улыбнулся Александр. — Шетень на тебя не в обиде, но, если вещицы не будет через неделю, ты лишишься своей никчемной жизненки. И не только ты. Посмотри.
Брошенный Александром мешок подкатился Ваське под бок. Черт дрожащими лапками распутал завязки, заглянул внутрь и издал сдавленный писк. Рух подошел, скосил глаза и понимающе хмыкнул. В мешке лежали две отрубленные и покрытые инеем чертячьи башки.
— Господин Шетень обещает каждый день убивать двух твоих братьев, пока не получит украденное, — пропел Александр. — Да-да, Николя, в то время как ты развлекаешься со шлюхами и вином, в Новгороде умирают черти. И они знают, кто виноват.
— Погодите-ка. — Рух ухватил Ваську за жидкую бороденку. — Значит, ты, паскуденыш, нагадил и решил спрятаться у меня?
— Я ду-у-у-мал, не сыщут, — заголосил Васька. — Прости, Заступа, прости. Черт меня дернул, тьфу, да какой черт… Прости, Рушенька!
— Бог простит, а я тебе копыта из задницы выдеру, — пообещал Бучила.
— У тебя неделя, Николя, — проскрипел Ивор.
— Заступушка, помоги, — запричитал Васька, хватая лапками за рукав.
Рух тяжко вздохнул. Все дороги вели в стольный Новгород. Спасать Васькину дурную башку…

Возок вылетел на пригорок, и через морозный узор на стекле Рух увидел столицу. Прохор несся как угорелый, и путь от Нелюдова занял всего полтора коротеньких дня. Аккурат прибыли 31 декабря. Великий Новгород, прикрытый со всех сторон бастионами, устремился в остекленевшие небеса крышами теремов, золотыми куполами церквей, круглым куполом республиканского Сената, острыми шпилями белокаменного Кремля и дымящими трубами мануфактур. Город готовился к невиданным празднествам, тракт, укатанный до ледяной корки и коричневый от навоза, запрудили конные и пешие, обозы и сани. Перекрикивались, не уступали дорогу, дрались. Орали дворяне, матерились гуртовщики, на повороте опрокинулся воз с мясом и свиные полутуши перегородили движение. Бурный людской поток ручейками растекался по сторонам, направляясь к одним из сорока шести проезжих ворот.
В город попали без единой заминки. Усатый солдат на воротах заглянул в возок, полюбезничал с девками, не заметив спрятавшихся под сиденьями Руха и Ваську, получил от Прохора монетку сверх положенной платы, и столица встретила новых героев. Подруг высадили за воротами, снабдив деньгами и заверениями в вечной любви.
— Давай на угол Ильинской и Михайловской, — скомандовал Прохору Васька и угодливо улыбнулся Бучиле. — Я правильно сказал, Рушенька?
— Ты мне, сука, не улыбайся, — окрысился Рух. Всю поездку он с Васькой демонстративно не разговаривал, ограничившись строгим допросом по сути предстоящего дела. И суть эта драная вышла такой — подрядился Васька ишачить на первейшего новгородского колдуна: с письмами бегал, зелья варил, покойников с кладбищ таскал и между делом углядел у колдуна дома собрание всяких чародейских вещиц. Целых две комнаты, тьма-тьмущая никому не нужных, заросших паутиной и плесенью мелочей. Если и пропадет одна, не заметит никто. Ну, так Васька дубовой головой порешал. Стащил золотую статуэтку в виде развратной бабищи, продал задешево, деньги прокутил до гроша, а потом, как узнал, что кража открылась, пустился в бега. Дурацкая история, другой от Васьки и нечего ждать. Был дураком, дураком и помрет. И по всему очень скоро, видать. План у Руха возник единственно верный — искать покупателя и пытаться всеми правдами и неправдами клятскую золотую бабу вернуть.
— Ну чего ты, — заискивающе захлопал ресницами черт. — Я ж извинился.
— Подотрись извинениями своими. — Рух уставился в окно. Возок тарахтел по выстланной деревянными плахами мостовой. Мелькали заборы и крыши домов. На Ваську он особо не злился. Ну разве только самую чуть. Если уродился полудурком мохнатым, что с него взять? С родителей и с Господа спрос. Или кто там рожает чертей? Нет, по совести надо было его на хер послать, да больно уж жалостлива простая вурдалачья душа. Да и в столице не был давно…
— Приехали, барин, — отрапортовал Прохор. — Мне здесь подождать?
— Жди. Мы скоренько. — Васька нахлобучил мохнатую шапку и первым соскочил в грязный снег. Рух спустился следом, спрятав лицо под капюшоном от яркого зимнего солнца и добрых людей. Закутанные по уши в шубы, они напоминали странную, но особо не привлекающую внимание парочку. В Новгороде странностями разве кого удивишь? Тут на улицах кого только нет и мало того, Чудской муниципалитет потому так и зовется, что издревле населен чудью белоглазой, мавками, русалками и прочей братией, которую в иных странах и на пушечный выстрел не подпускают к человеческим городам. Правило только одно — людям не пакостить. И наказанье тоже одно — жаркий костер…
— Нам сюда, — Васька увлек спутника в переулок. Слева за избами навис огромный пятикупольный храм, чуть левее виднелся новгородский ипподром. Черт уверенно свернул к одноэтажному длинному зданию с колоннами, парочкой башенок и неприметной вывеской «Ярмарка диковин» над входом. С виду ничего особенного, а на деле одно из самых примечательных местечек столицы, наряду с Историческим музеем, чудскими трущобами и Кабинетом редкостей с его собранием чучел диковинных чудищ, заспиртованных уродов, артефактами, добытыми в Гнилых пустошах, и кучей всяких других не менее интересных вещей. «Ярмарка диковин» была открыта в начале века и поначалу вызвала противоречивые эмоции. Черный рынок колдовских артефактов в Новгороде всегда процветал, вот власть и надумала взять это дело под свой неусыпный контроль. Церковь была резко против, и «Ярмарка диковин» пережила волну протестов, попытку разгрома и пару поджогов. Но ничего, стерпелось-слюбилось. Последний раз Рух был здесь лет двадцать назад, глаза завидущие разбежались, накупил всякого хлама и потом об этом весьма сожалел. И вот, значит, вернулся… День только больно уж неудачный, торговля перед праздником бойкая, народу — не протолкнешься, всякий норовит какую хреновину чародейскую прикупить. Внутри царил таинственный полумрак, орали и препирались громкие голоса. Запах у ярмарки всегда был особенный, смесь терпких пряностей, мускуса, ладана и тысячи травок и трав, с легким послевкусием колдовства, пузырьками шипящим на кончике языка.
— Вот тута бабу и продал, — шмыгнул пятаком Васька. — С руками прям оторвали. Первосортный товар!
— А ты идиот первосортный, — огрызнулся Бучила.
Из толпы выскочил мелкий чумазый мальчишка в рванье, дернул Ваську за рукав и жалобно попросил:
— Дядька, а дядька, подай грошик, с утра не ел ничего.
— Не дело голодным-то быть. — Черт сжалился и сунул мальчонке медную монетку. — Вина не вздумай купить!
— Да я не пью, дяденька. Спасибо, храни тебя бог! — Бродяжка пристально заглянул Ваське в морду и опрометью выскочил за дверь.
Прямо у входа подозрительного вида молодчик торговал приворотным зельем в развес и, увидев Руха, подмигнул и сказал:
— Эй, толченый хер дьявола интересует? Для мужской силы самое то. А тебе надо, у меня глаз наметан, вона бледный какой.
— Супруга твоя не жаловалась пока, — съязвил в ответ Рух.
— А че ей жаловаться, Анна Никитишна моя пудиков шесть чистого весу, я к ней давненько не подхожу, — хохотнул торговец. — Ты подумай, остряк. Гривна за унцию.
— Настоящий хер-то? — заинтересовался Бучила.
— Обижаешь, мил человек, у меня только самое высокое качество. — Молодчик подсунул под нос открытую склянку.
Рух нюхнул и весь передернулся. Качеством и правда несло за версту, аж задергался глаз.
— Ну отвесь четверть унции. — Бучила бросил монеты на прилавок, сам не зная зачем. Просто чтобы было. Бесячьи херы на дороге не валяются.
Дальше пошли лотки с сушеными грибами, разноцветными эликсирами, хитрыми амулетами, зельями и оберегами на все случаи жизни.
— Одёжа, одёжа с мертвеца, — ткнул Бучиле в харю какие-то лохмотья сморщенный старичок. — В ней и помер, у меня без обману.
— Спасибо, тебе самому как бы скоро не пригодилась. — Рух прошел мимо и ухватил за шкирку Ваську, раззявившего рот возле волшебных игрушек. На прилавке махали хвостами и тявкали мелкие собачонки, отплясывали деревянные паяцы, пили чай фарфоровые куклы и маршировали роты солдатиков из мягкой глины, умеющие слушать простенькие команды, стрелять и сходиться в штыки.
— Эй, мужик, слышишь чего, — сбоку, разя перегаром, подступил мужик в драном тулупе. Лицо и руки покрывали гнойные язвы. — Бездушного услуги нужны? Беру недорого.
— Ты, что ли, придурок совсем? — изумился Бучила. Люди, продавшие душу, встречались все чаще. Вот о чем, суки, думают? Сдать бы поганца в полицию. Бездушный годен только для самого черного, паскудного колдовства, чаще всего как проводник-медиум для связи с мертвецами и демонами, способный проникать в иномирье без риска потерять бессмертную душу. Каждый сеанс приближает безумие и жуткую смерть. А этот уже потаскан изрядно…
— Не лайся, я же просто спросил. — Мужичонка вжал голову в плечи.
— На хер иди, — посоветовал Рух.
— Как угодно господину хорошему. — Бездушный попятился, скаля гнилые редкие зубы. — Но ты попомни, вдруг пригожусь. Я Венька по прозвищу Блудень, на Сокольской живу, там всякий подскажет.
И скрылся из глаз. Дальше стоял лоток с ржавым хламом, песочными часами, крохотными весами, ретортами и прочими нужными в колдовском хозяйстве вещами. А сразу за ним дверь, ради которой они, собственно, и пришли, с грозной надписью «Управляющий».

В кабинете управляющего, тощей надушенной и надменной скотины, задержались от силы минут на пять, потратив драгоценное время на уговоры, угрозы и неуклюжую попытку подкупа должностного лица. И все напрасно. «Нет», и весь разговор. Управляющий наотрез отказался предоставлять сведения о совершенной сделке, сославшись на коммерческую тайну и прочие бюрократические преграды. На Васькино робкое «ну-у, ммм, я ж продавец» был получен простой и ясный ответ: «Иди продавай». Не нравится — добро пожаловать в суд. Но тут закавыка — за всю историю черти в новгородском суде ничего, кроме смертных приговоров, еще не выигрывали. Васька отчего-то судиться не захотел, хотя Рух всячески советовал. Потом пытались подсунуть отыскавшуюся у Васьки горсть медяков, но даже огромные деньжищи управляющего не впечатлили. Закатил глазенки, возмущенно расфыркался и пригрозил встречей с полицией. Все светлое, во что верил Бучила, окончательно рухнуло.
С ярмарки вышли злые и раздосадованные, бездарно похерив единственный шанс.
— Ну и чего теперь? — спросил Васька.
— Я домой, ты на тот свет, — отозвался Бучила.
— Не охота на тот свет-то, — поежился черт.
— Да ладно, говорят, там нормально вообще, — утешил Рух. — Ну или беги. Всю жизнь прятаться и пугливо озираться при каждом шорохе очень даже забавно.
— Шетень будет чертушек убивать, — вздохнул Васька. — Всех из-за меня изведет.
— Раньше надо было думать, — огрызнулся Бучил. — Вас замучаешься изводить, расплодились без меры тараканам на зависть. И какой от вас толк? Мошенники, бездельники, попрошайки, грабители и плуты, все как один.
— Нехорошо так о всех-то, — всхлипнул Василий. — Напраслину возводят на нас.
— Ага, точно, злые наветы. Скажи-ка, друг ситный, сколько чертей землю пашут, на заводах горбатят и в школах преподают?
— Много, — неуверенно пискнул черт.
— Ага, много. Ни одного, — погрозил пальцем Рух. — Знаю я вашего брата.
— Зато Новгород мы спасли, оттого привилегии имеем и работать вовек не должны, — выложил последний козырь Василий.
Тут спорить было бессмысленно. Самый убойный чертячий аргумент, какой только может быть. «Гуси спасли Рим, а черти Новгород», — так поговорка гласит. Давно это было, но Новгород помнит…
— Господа, — тихонько окликнули их. — Простите великодушно.
Рух повернулся и узрел молодого человека лет двадцати, толстенького, неуклюжего, растрепанного, с очками на крупном носу и одетого в мятый чиновничий мундир с погонами коллежского регистратора.
— Тебе чего, ваше благородие? — спросил Рух, припомнив, где только что видел этого хлыща. В кабинете управляющего, среди прочих мелких чинов прятался за горой бесполезных бумаг.
— Господа, выслушайте. — Губы регистратора мелко тряслись. — Разрешите представиться — Игорь Ковешников.
— Нам-то что за беда? — набычился Рух.
— Еще раз простите. — Ковешников не знал, куда деть пухлые руки. — Я слышал ваш разговор с господином управляющим. Федор Александрович принципиальнейший человек и…
— Ближе к делу, — оборвал Рух.
— Ах да, простите…
— Прекрати извиняться.
— Простите… ой. — Чиновник подпрыгнул от возбуждения. — Еще раз простите, я волнуюсь, не хочу, чтобы меня заметил кто-то из моих дражайших коллег…
— Все, Василий, пошли…
— Постойте. — Ковешников воровато огляделся. — У меня имеется копия ордера продажи лота за номером 5673, золотой статуэтки, изображающей обнаженную даму, индекс колдовства 0014, оцененной сторонами в тысячу гривен серебром. Оплата наличными. Фамилия и адрес покупателя.
— Сколько, блядь? — удивился Бучила. — Тысяча гривен? Ты куда столько денег просадил, идиот?
— Да я не знаю. — Васька стал еще меньше ростом. — Туда-сюда, я и оглянуться не успел, смотрю, а в кошеле уже нет ничего. Одному Прохору-жадюге десять гривен отдал. И шлюхам. Надо забрать.
— Так ордер интересует? — напомнил о себе Ковешников.
— Что же вы сразу не сказали, мой юный друг! — Рух, не веря собственному счастью, обнял чиновника за плечи. — Конечно, интересует. Давайте-ка его поскорей!
— Э нет, простите, не так все просто, — смущенно улыбнулся чиновник.
— А-а-а, понимаю, помощь не бескорыстна? Времена рыцарства и чести давно прошли. Сварливая жена, голодные дети, жадная любовница… — понимающе ухмыльнулся Бучила и выудил из-под шубы монету.
— У меня нет жены. И детей нет, — вздохнул Ковешников. — Признаться честно, и любовницы нет. И денег мне не надо.
— В смысле? — удивился Рух.
— Вам зачем покупатель? — спросил Ковешников, впервые глянув Руху в глаза.
— Ты не чересчур любопытен?
— Услуга за услугу, господа.
— Обратно хотим статуэтку эту драную забрать, — не стал ничего придумывать Рух.
— Он не отдаст.
— Тебе почем знать? — удивился Бучила.
— Э-э-э, ммм. — Ковешников слегка покраснел. — При оформлении купчей случилась ошибка, и покупатель недоплатил пошлину в размере полугривенника. Признаюсь, ошибка по моей вине и недостачу пришлось выплатить из своего кармана. А у меня оклад, знаете ли, невелик и маменька болеет. Ну я и пошел по адресу, думал, все объясню, и деньги мне непременно вернут. Но не тут-то было. Даже на порог не пустили, облили помоями и сказали, если и дальше буду стучать, пристрелят на месте.
— И ведь пристрелят, — согласился Бучила. Новгородские дворяне имеют полное право отстаивать жизнь и имущество всеми доступными средствами. Знаменитый закон «Двух шагов», наследие жестоких и кровавых «Благородных войн» прошлого века, в которых от благородного было только название. Знать в ту пору развлекалась с фантазией и огоньком, проводя время в уличных стычках, штурме поместий и развеселой резне. Прострелят башку, а потом доказывай, что дверью ошибся. — Так, погоди, я не понял, от взятки нос воротишь, а полугривенник хочешь вернуть?
— Это дело чести, господа. — Ковешников принял вид напухлившегося разъяренного воробья. — План прост — проникаем в поместье, бьем морду негодяю, вы забираете статуэтку, я полугривенник. По рукам?
— Экий ты прыткий. — Рух посмотрел на него словно на дурака. — Ну по рукам. Давай ордер.
— О нет. — Чиновник горделиво отстранился. — Тогда больше я вас не увижу.
— За кого ты нас принимаешь? — оскорбился Василий.
— За черта и вурдалака, и простите, довериться я вам не могу. — Ковешников отступил еще на шаг. — Воля ваша, принимаете условия или нет. Если принимаете, жду возле церкви Великомученицы Тамары, как часы восемь раз отобьют. Честь имею.
И зашагал прочь, по-журавлиному переставляя длинные ноги.
— Странный какой-то, — поделился наблюдением Васька. — Не нравится он мне.
— И мне не нравится, — согласился Бучила. — И ты не нравишься, нос поросячий, и вон те мордовороты не нравятся, которые на нас пялятся из подворотни.
Рух взглядом указал через улицу, где в тени проходного двора кучковалась группа малоприятных личностей самого разбойного вида во главе со здоровяком с черной повязкой на левом глазу.
— Чем-то мы им приглянулись, ви… — успел сказать Рух и охнул. Васьки рядом не оказалось. Черт во все лопатки улепетывал прочь, нелепо размахивая лапами и оскальзываясь на заснеженной мостовой. Вот же сука… Из подворотни повалили подозрительные господа, сверкнула на морозе острая сталь.
Бучила, не дожидаясь радостной встречи, кинулся вдогонку за Васькой, расталкивая прохожих и сдавленно матерясь. Черт оторвался саженей на десять, упал, покатился кубарем, вскочил и поднажал во всю прыть кривых тонких копыт. Рух не оглядывался, нутром чуя погоню. Твою мать, твою мать… Гадский Васька скрылся за поворотом. Сзади сдавленно заорали:
— Живьем брать!
— Обходи, обходи!
Бучила с разбегу выскочил на укатанный лед, заскользил с грацией трехногой коровы, едва не попал под извозчика и благополучно вылетел за угол. Васька успел добежать до возка, распахнул дверь, обернулся и яростно зажестикулировал. Все-таки не забыл. Ох Васенька, ох родненький…
— Чего телишься? Быстрей! — заорал Василий. — Прохор, гони!
Прохор, не заставляя себя упрашивать, щелкнул кнутом, возок тяжело и медленно сдвинулся с места.
Сука, сука, сука! Бучила рванулся что было сил. Возок плавно набирал ход, подрагивая на бревенчатой мостовой.
— Давай! — крикнул Васька, испуганно смотря куда-то за спину Руху.
И Бучила дал, огромным прыжком заскочив на приступок и ввалившись внутрь, подминая визжащего Ваську. Тут же вскочил и выглянул наружу. Недоброжелатели отстали всего на десять шагов. Двое, самые дурные видать, еще пытались догнать улетающий экипаж, остальные трясли кулаками и галдели, словно галки, нашедшие свежего мертвяка. Одноглазый орал громче других, размахивая руками и почему-то оглядываясь.
— На хер пошли! — Рух приветливо помахал неизвестным скотам и тут же осекся. На улицу вылетели две открытые коляски, запряженные каждая парой коней, и вся честная компания иметых преследователей принялась грузиться в экипажи прямо на ходу.
— Ну чего там? — Васька высунул пятак и заохал, увидев погоню.
— Я с тобой позже поговорю. — Бучила погрозил ему пальцем и крикнул извозчику: — Прохор, выручай, на тебя вся надёжа! — И поперхнулся, глотнув ветра и летящего снега.
— Эгей, залетны-ыя! — Прохор приподнялся на облучке, нахлестывая вожжами как бешеный. Возок, скрипя и раскачиваясь, летел не разбирая пути, в белой дымке мелькали дома и заборы, прохожие шарахались в стороны и сигали в сугробы. Сзади, с матом, топотом копыт и проклятиями, настигала погоня. Коляски, облепленные людьми, набирали скорость. Бабах! У Руха над ухом злобно взвизгнула пуля. Ох и ни хрена себе! Ну вот, а собирались живьем брать. Как же переменчива человеческая душа… Бах! Бабах! Вторая пуля ушла выше, третья ударила по возку, брызнули щепки.
— По лошадям, сволочи, бьют! — озлобленно крикнул Прохор, бросая возок в поворот. Повозку подбросило, Руха по инерции закинуло внутрь и перемешало с Васькой в затейливую кучу-малу. Душераздирающе и пронзительно заверещал полицейский свисток. Бучила выпутался из скулящего черта и выглянул в хлопающую дверь. Прохор гнал по узкой улице во всю прыть, из-под полозьев летел раскрошенный лед. Отмахали саженей двадцать, прежде чем из-за поворота вылетели преследователи, кучер не рассчитал скорость, перегруженную коляску занесло, она перевернулась и с ужасающим грохотом разбилась об угол двухэтажного дома в вихре снега, сломанного дерева, людей и летящих колес. Коней рвануло назад, защелкали оборванные постромки. Второй экипаж едва не угодил в западню обломков и человеческих тел, но тут возница, что твой удачливый бес, заложил умопомрачительную дугу, миновал опасное место, и коляска, окутавшись облаком инея, понеслась следом за поспешно удиравшим возком.
Прохор, дико кривя обмороженное лицо, локтем выбил окошечко за спиной и закричал:
— Барин, хватай рушницу!
Рух увидел просунутый внутрь приклад и вытащил на себя волкомейку, грозное оружие разбойников, налетчиков и ямщиков, короткое ружье с широкой воронкой на дуле, куда можно засыпать с четверть фунта свинца. Причем волкомейка была не фитильная, а с дорогим и новомодным кремневым замком. Такая система и в армии еще есть не везде. Вот так Прохор! Рух свесился из возка, повиснув на левой руке. Ощеренные конские морды фыркали пеной всего в пяти саженях от них. Рожа потерявшего шапку кучера перекосилась от бешенства, за его спиной виднелись еще человека четыре. Бах! Чужая пуля взвизгнула над головой. Одной рукой целиться было почти невозможно, возок мотался и прыгал, сбивая прицел, Бучила подловил секундную передышку и пальнул в белый свет как в копеечку, больше надеясь испугать лошадей. Хлопнуло, волкомейка дернулась, пороховой дым развеялся на ветру. Вышло даже лучше, чем ожидал. Заряд картечи хлестанул правее и выше, но один шарик каким-то чудом угодил кучеру точно в плечо, выбив облачко ватинной подкладки и кровавую пыль. Раненый сдавленно заорал, рука повисла как плеть, выпустив вожжи. Лошади, почувствовав слабину, начали поворот и со всего маху уперлись в забор, дав улепетывающему возку еще один шанс.
— Ой-ой! — всплеснул лапками Васька. — Нет, вы видели, видели? А они… а мы… а я…
— Поддувало закрой, — рявкнул Бучила, злой как сто тысяч самых злобных чертей. Васька прижал уши и обиженно засопел.
— Молодцом, барин! — заорал мельком обернувшийся Прохор.
— Большая Никитская далеко? — прокричал в ответ Рух.
— Никитская? Недалече. Деулинский мосток проскочим, и через три квартала как раз!
— Гони туда во всю мочь и останавливай за полверсты, если место безлюдное есть.
— Есть, как не быть! — Прохор по-разбойничьи засвистел, бросая коней в тяжелый галоп. Возок занырял переулками, путая след.
— Отстали, антихристы, — сунулся в оконце Васька.
— Ты случаем не в курсе, что за невоспитанные морды за нами гнались? — строго спросил Рух.
— А мне почем знать? — Васька втянул голову в плечи. — Чего сразу я?
— Ну конечно, откуда тебе. — Рух с трудом сдержался, чтобы не вдарить прикладом между рогов. Допрашивать черта времени не было, стояла задача найти место, где спрятаться и переждать до темноты. И такое место в Новгороде Рух знал только одно. И может, лучше бы он его вовсе не знал…

— Приехали, барин, — доложил Прохор.
Рух открыл дверь и выпрыгнул в весело хрустнувший снег. Возок застыл в переулке, зажатом заборами, от уставших коней валил искрящийся пар.
— Вот там ваша улица, — указал направление Прохор. — Если на шпиль высоченный держаться и нигде не блудить.
— Бросай возок и уходим, — приказал Рух, запихивая волкомейку под шубу. — Васька, бегом.
— Как бросай? — охнул кучер. — Ты, барин, не озоруй. Ни в жисти не брошу ни возок, ни тем более лошадей.
— Твое дело, — не стал впустую препираться Бучила. — Скоро и возок твой, и скакунов вся новгородская полиция будет искать. И не только полиция. И непременно найдут. Полгорода на уши поставили, да еще со стрельбой. Сам решай, возок с лошадками или целая шкура. Все, двинули.
— Прохор, я тебе новый возочек куплю и коней, — жалобно простонал Васька.
— Горе мне, горе. — Прохор, мужик по всему умный, обнял каждую животину за голову, пошептал и бросился догонять уходящего Руха.
Чуть попетляли и, не обнаружив погони, вышли на Большую Никитскую, уютную улицу, застроенную роскошными и вычурными дворянсками гнездами, с шикарным видом на заледеневшую белоснежную реку. Тут все вопило о богатстве и красоте: забранная в камень набережная, кованая решетка вдоль берега, заснеженные фонтаны и даже, вот диво дивное, уличные фонари. Красивая, сука, жизнь, как она есть.
— Не нравится мне тут, — пожаловался Василий.
— Делай вид, что ты герцог, я барон, а Прохор прынцесса, колдовством превращенная в бородатое чудище, — утешил Бучила, сам чувствуя себя крайне паршиво среди всего этого великолепия. В Новгороде, конечно, нет мест запретных для черни, да только кто его знает. Торопиться надо, пока какой ушлый богатей полицию не скликал или со скуки не решил натравить на прохожую нищету стаю зубастых собак…
Слава богу, нужный дом отыскали достаточно быстро, двухэтажный ажурный особняк красного кирпича с мезонином, стрельчатым флюгером, собственным маленьким садом, высоченным забором и коваными воротами, украшенными фамильным гербом: рыцарским щитом с розой, поддерживаемым орлом и грифоном. Бучила без раздумий дернул веревку и услышал далекий перезвон. На всякий случай брякнул еще пару раз и уловил приближающиеся шаги. В воротах бесшумно открылось оконце, и тихий, ничего не выражающий голос спросил:
— Вам назначено?
— Конечно, нас ожидают, — без зазрения совести соврал Бучила, истово молясь, чтобы не сработал пресловутый закон «Двух шагов», позволяющий знати отстреливать любую подозрительную личность, вздумавшую отираться на указанном расстоянии от забора или ворот. Теперь, конечно, закон порядочно позабыт, но ведь, сука, таким дуракам обязательно повезет!
— Как представить?
— Его сиятельство Рух Бучила, инкогнито, со свитой.
— Одну минуту. — Оконце закрылось, послышались неспешно удаляющиеся шаги.
— Кто тут живет? — шепотом спросил Васька.
— Мой хороший друг, — поведал Бучила. — Мы с ним бывалоча трахались.
— Не хочу я с тобой больше дружить. — Васька опасливо отступил. Прохор едва заметно перекрестился.
— А вот я бы тебя с удовольствием хм… подружил, — многообещающе прищурился Рух и тут же обратился в слух. Обратно привратник принесся вихрем, как в жопу ужаленный, и с ходу забрякал засовом. Открылась калитка, и тощий, ряженный в белоснежную ливрею слуга с застывшим лицом почтительно склонился:
— Добро пожаловать, господа. Вас ожидают.
Бучила чинно вступил на мощенный камнем, начисто вычищенный от снега двор. До высокого крыльца усадьбы оставалось десять шагов. Рух посторонился, пропуская притихших Прохора с Васькой, дождался, пока слуга закроет калитку, сцапал черта за отвороты шубы, поднял и что есть силы впечатал в забор.
— Васенька, дорогуша моя, так кто гнался за нами?
— Я не знаю, — захныкал Василий.
— Ты правда хочешь меня разозлить? — без всякой угрозы в голосе, а оттого еще страшнее, спросил Рух.
— Господа, вас ожидают, — тихонечко напомнил слуга.
— Подождут, — отрезал Рух. — Василий?
— За мною гнались, — всхлипнул черт. — Я того с повязкою знаю и остальных. Ерёма Безглазый, Апышка Дмитров, Давидка Бабенин и с ними еще из банды Кондрата Дербыша.
— Дербыша, — едва слышно прошептал Прохор и снова перекрестился. К этому моменту Рух уже уяснил: если кучер крестится, жди, значит, сука, беды.
— Что за Дербыш? — строго спросил он, не разжимая хватки.
— Первейший в Новгороде тать и разбойник по прозвищу Костоед, — прохрипел Васька. — Пытать и мучить страсть как обожает. Я его, Рушенька, пуще тебя даже боюсь.
— А вот это обидно, — нахмурился Рух и отвлекся на движение в стороне. Двери в поместье раскрылись, и на шикарное мраморное крыльцо вылетела еще более шикарная графиня Бернадетта Лаваль — злая, раскрасневшаяся и чертовски красивая.
— Упырь! — крикнула графиня. — Слышишь меня?
— Да подожди, не ори, — поморщился Рух. — Видишь — занят, не до тебя мне сейчас.
Лаваль захлебнулась от ярости.
Бучила, не обращая на нее никакого внимания, тряхнул Ваську и строго спросил:
— Так какого дьявола банда этого Костоеда гоняется за тобой?
— Бабу-то золотую у него я упер. — У Васьки в глазенках появились слезинки.
— Подожди, — не понял Бучила. — Ты же сказал, у Шетеня спер?
— И у него вдругорядь, — пискнул Василий. — Шетень приказал у Дербыша украсть и ему отдать. А я украл и себе забрал. Получается, у обоих упер.
— Получается, ты кретин еще похлеще, чем я ожидал. — Рух не очень и удивился. Васька-поганец в своем неподражаемом стиле, ни отнять ни пришить.
— Эй, бонжур, вашу мать! — Лаваль замахала руками, привлекая внимание. — Меня, что ли, тут нет?
— Сказал, не мешай, — отмахнулся Бучила и едва не выронил черта. Оскорбленная графиня закипала, что твой самовар.
— То есть рыло ты поросячье, — продолжил дознание Рух, — помимо Шетеня, тебя еще хочет убить Костоед?
— Да, — истово кивнул Васька. — Хотят ироды чертушку разнесчастного извести. А теперь и тебя заодно.
— Меня, блядь, за что? — ахнул Бучила.
— Я перед тем, как убечь, слух распустил, будто деньги, с продажи бабы золотой вырученные, с тобой напополам поделил, — признался Васька и смущенно заглянул Руху в глаза. — Ты прости меня, Заступушка, если смогёшь.
— Прощу, чего уж теперь. Вот сейчас язык твой болтливый выдеру и прощу. — Бучила примерился запустить руку черту в слюнявую пасть, но привести угрозу в действие не успел. Сбоку коршуном налетела Лаваль и вцепилась в плечо.
— Немедленно прекрати измываться над несчастным чертушкой, упырь! Ты у меня в гостях, изволь соблюдать приличия!
— Отвали, твое сиятельство, — миролюбиво попросил Рух. — У нас тут свой разговор. У Василия претензий нет. Так, Василий?
— Есть претензии, есть, — закашлялся черт. — Сударыня, умоляю, спасите.
— Отпусти чертушку, — веско, с расстановкой потребовала Лаваль. — Иначе выметайся за ворота прямо сейчас.
— Так, значит, да? — Бучила разжал хватку. Васька хлопнулся задницей о брусчатку и на карачках шмыгнул за спину не на шутку разъярившейся Бернадетты.
— Ты свои отвратительные замашки тут брось, упырь, — погрозила пальцем Лаваль. — Я, между прочим, на тебя все еще злюсь.
— Да ладно тебе, кто старое помянет… — обезоруживающе улыбнулся Бучила. — Я, может, мириться пришел.
С Бернадеттой он не виделся год, аккурат с той поганой истории с Варькой, падальщиками и мертвяками, сшитыми из разных кусков.[1] Оскорбленная Лаваль тогда обещалась ужасно отмстить, но что-то у нее не срослось, и графиня просто пропала, о чем Рух нет-нет, а порой и жалел.
— Мириться? — ахнула графиня. — Ты… ты… какой же подлец!
Двери усадьбы вновь отворились, и на свет божий показался плюгавенький седой старикашка в камзоле и парике. Он захлопал глазенками и обеспокоенно спросил тонким надтреснутым голоском:
— Голубушка, что за шум? Кто эти люди?
— Идите уже к себе, Альферий Францевич! — огрызнулась Лаваль. — Не видите, я занята!
— Ваши гости мне не нравятся, милочка, — отозвался старик. — Будут шалить, зовите, уж я с супостатами разберусь!
— Всенепременнейше позову, Альферий Францевич, — заверила Бернадетта. — Ступайте с богом уже!
Старик умилительно покивал и скрылся внутри.
— Дедушка твой? — предположил Рух. — Веселенький.
— Муж, — с вызовом отозвалась Бернадетта.
— Ты разве замужем? — удивился Бучила.
— А ты будто не знал? Я тебе раз двадцать говорила всего.
— Значит, забыл, — признался Рух. — Хороший муж, бодрый такой.
— Издеваешься?
— Сочувствую.
— Пошел вон отсюда, упырь!
— Ну извини, — покаялся Рух. — Давай мириться, Лаваль. Хватит быть букой уже. Мне помощь нужна. У нас тут проблемы, надо спрятаться и переждать.
— Ах, вот чего ты приполз, — фыркнула Бернадетта. — Целый год ни слуху ни духу, а тут здрасьте пожалуйста. Повезло тебе, что почти уж не злюсь.
— Ты добрая.
— Подхалим.
— И красивая.
— Не провоцируй меня.
— Черта можно пну?
— Черта пинать нельзя. — Лаваль погладила Ваську по голове. Рух мог поклясться, что слышит кошачье урчание. — В моем доме пинать кого угодно могу только я. Не бойся, чертушка, этот злобный упырь тебя не обидит. Пошли — покормлю. И ты иди, — кивнула она Прохору. — Слуги проводят в людскую. — Лаваль тяжко, с надрывом вздохнула. — И даже ты, непрощенный упырь, заходи.

В роскошной гостиной, залитой теплом от огромного пылающего камина, рассевшись в мягком обшитом бархатом кресле, потягивая кофий с настоящим французским коньяком и ковыряя столовым ножиком вишневый пирог, Бучила по возможности кратко обрисовал ситуацию, особливо живописуя Васькину непомерную тупость и геройство одного скромного, готового на все ради друга и обманутого этим самым другом несчастного упыря.
— Значит, Шетень, — задумчиво произнесла Лаваль, дослушав рассказ. На коленях графини непринужденно разлеглась крупная черная кошка, не сводящая с Руха пристальный взгляд огромных желтых глазищ.
— Знакома с ним? — Бучила исподтишка показал кошке фигу.
— Колдовской круг узок, в нем всякий со всеми так или иначе знаком. Шетень силен и опасен. И мерзок.
— Даже по твоим меркам? — вскинул бровь Рух.
— Даже по моим, — кивнула Лаваль. — Эта жирная скотина предлагала мне переспать. Представляешь, так и сказал: «Приезжай когда вздумается, покажу тебе настоящего мужика». Хам и грязное обрюзгшее животное. Половина новгородских чародеев и ведьм точит на Шетеня зуб, а вторая половина хочет убить. И все без исключения боятся его. Он увлекся магией душ, и сам знаешь, до добра это не доведет. А еще окружил себя умрунами.
— Куда Консистория смотрит?
— Новгород не Москва, здесь нельзя врываться без доказательств и пытать, пока доказательства не появятся. Может, расследование идет, а может, и нет, но пока Шетень творит то, что творит. Зря вы с ним связались.
— Это он связался, — наябедничал Бучила и ткнул пальцем в Ваську. Черт, устроившись у ног графини на подушке, хрустел печеньем и прихлебывал горячий взвар.
— Его нельзя за это винить, — возразила Лаваль и почесала Ваську под подбородком. — Диаболус ординариус, или, как они сами себя называют, — хайрулы, отличаются крайним любопытством, детской наивностью и посредственными умственными способностями, что вкупе неминуемо приводит к неприятным последствиям как для хайрула, так и для его окружения. Недаром есть поговорка — «Связался с чертом — пеняй на себя».
— Точно, — согласился Бучила. — А еще говорят: «Не было печали, черти накачали». — И он красноречиво погрозил Ваське ножом.
— Голубушка. — В гостиную бочком просочился Альферий Францевич. — У вас все хорошо?
— Все прекрасно, о мой дражайший супруг, — заверила Бернадетта. — Не мешай нам. Займись коллекцией своих противных жуков.
— Понял, голубушка, понял. — Старый граф мелко закивал, собираясь ретироваться.
— Постойте, ваше сиятельство! — Рух отставил чашку, метнулся к старику и приобнял за плечи. — Коллекция жуков?
— Я, знаете ли, страстный энтомолог. — Альферий Францевич расплылся в довольной беззубой улыбке. — В моем личном собрании три сотни видов! Не поверите, даже Голиафус региус есть, великолепнейший экземпляр! Интересуетесь, молодой человек?
— Насекомые моя слабость. — Рух увлек старика на диван. — Меня однажды в баню даже не пустили, столько на себе всякой прыгучей живности приволок. Желаете кофейку? — Он наполнил чистую чашку.
— Не откажусь, — закивал Альферий и вопросительно посмотрел на жену.
Лаваль дернула точеным плечиком и обожгла Руха испепеляющим взглядом.
— Ого, а что это там? — Бучила вскинулся, пристально вглядываясь в окно.
Вся честная компания уставилась в указанном направлении, но за окном ничего интересного не было.
— Ты чего? — подозрительно спросила Лаваль.
— Так, почудилось, — невинно улыбнулся Рух, помешивая ложечкой в чашке Альферия. — Я вам сахарку положил, ваше сиятельство.
— Ой, спасибо, уважили. — Граф сладко зажмурился. — Так вот, о жуках…
— Пейте кофий, Альферий Францевич, — в голосе Лаваль проскользнула сталь. — Так что будете делать с Шетенем?
— Есть кое-какие мыслишки, — признался Бучила. — Но может понадобиться помощь.
— Моя? — томно изогнулась графиня.
— Твоя, — вздохнул Рух.
— Это будет дорого стоить.
— Уж как-нибудь расплачусь. Или вон он, — Бучила указал на разомлевшего Ваську. — Но он скорее расплачется.
— Лучше все-таки ты.
— Ну значит, я, — легко согласился Рух. С женщинами главное с три короба наплести, и не важно — графиня она или крестьянка. Чем больше наплел, тем оно лучше всегда. Ну а потом… Что ж, год не виделись, можно и еще парочку потерпеть…
— Договорились. — Улыбка графини напоминала волчий оскал. — Обсудим план?
— Плана нет, — признался Бучила. — Импровизация и авось, вот наш девиз. А пока есть время, надо передохнуть. Ночка, к гадалке не ходи, будет тяжелая.
— Вот и правильно, — встрял Альферий Францевич, допив кофеек. — Все о делах да о делах, надо и меру знать. Пойдемте, юноша, я покажу вам свою коллектио инсекторум!
— А и пойдемте, ваше сиятельство! — Рух вскочил и сделал Лаваль ручкой. — Разрешите откланяться, сударыня!
— Проваливай, — отвернулась графиня.
— У меня лучшая коллекция после университетского собрания! — похвастался за дверью Альферий. — Любите онискедий?
— Ну разве что со сметаной, — усмехнулся Рух.
— Что? А-а, шутите, да? — Старик вдруг остановился, взял Бучилу за локоть и тихо сказал: — Пообещайте, что с Бернадеттой ничего не случится.
— Обещаю, — не особо уверенно сказал Рух.
— Ну и отлично, — покивал старый граф. — Она, знаете ли, сорвиголова. Ну поспешим, поспешим, вижу, вам уже не терпится посмотреть.
Он распахнул дверь, и Рух потерял дар речи. Взору открылся обширный полутемный зал со стенами, увешанными всеми видами смертоносных железок, известных на этой грешной земле: мечами, саблями, алебардами, мушкетами, пистолями и не было им числа.
— Жутко, правда? — понизил голос старик. — Ненавижу это место и продать никак не решусь. Это коллекция моего единственного сына от первого брака. Саша погиб на шведской войне двадцать три года назад. Идемте, жуки в следующем зале.
— Знаете, граф. — Бучила завороженно застыл. — Хер бы с ними, с жуками.

Солнце уцепилось за высокий шпиль колокольни Антониева монастыря, не удержалось и, полыхнув напоследок размытой оранжевой вспышкой, утонуло в глубоких снегах. На Новгород опустились ранние зимние сумерки, плотные, липкие, серые, стремительно наливающиеся густеющей чернотой. Улицы, площади и задворки тонули в подступающей темноте, застывшее небо украсилось жемчужными россыпями масляно блещущих звезд. На Волхове потрескивал лед. Куранты на Часозвоне гулко отбили шесть раз, и звук в морозном искрящемся воздухе волнами разошелся на версты вокруг. Улицы, примыкающие к Кремлю, и дворянские кварталы замигали цепочками фонарей.
Возок шел мягко и ходко, с треском царапая полозьями лед. За заиндевевшими оконцами проплыла ярко подсвеченная громада театра «Монсиньи», с античным портиком и мраморными колоннами на зависть иному дворцу. У входа толпился празднично одетый народ, судя по огромным афишам, ставили «Снежную королеву», традиционную новогоднюю оперу с коварными злодеями и благородными героями, преодолевавшими все препятствия во имя любви.
Возок, как и прочее весьма нужное в разбойном хозяйстве имущество, безвозмездно ссудила графиня Лаваль. Доверять ей, конечно, Бучила особо не доверял и поэтому посвящать во все планы не стал. Да честно сказать, планов и не было, так, наметки в общих чертах. Единственное, мстительная графиня могла передать Шетеню, что Рух точит на него зубы, но вряд ли для колдуна это окажется новостью. Тем более Бучила и так собирался лично высказать Шетеню все накипевшее на душе…
Возок качнулся и замер.
— Приехали, — доложился Прохор, и Рух первым шагнул в морозную тьму. Со всех сторон высились заборы и крыши, брехали дворовые псы, откуда-то слева доносились приглушенные голоса.
— Через улицу Шетень живет. — Васька неуклюже выпрыгнул из возка и указал направление.
— Ну что ж, пойдем навестим. Прохор, жди здесь. Если через час не появимся, возвращайся к графине, — распорядился Бучила и пошел в вихрящую мелким снежком темноту.
К Шетеню попали на удивление просто. Дом ничем не напоминал логово чернокнижника, ни тебе голов на кольях, ни открытых гробов, обычные новгородские хоромы купца средней руки. Васька уверенно провел к высокому терему, окруженному тыном, и постучался в ворота. Стражник с лицом отъявленного душегуба спросил имена, запустил внутрь, обыскал насчет оружия и даже немного расстроился, ничего не найдя. В тереме было темно и безлюдно, пахло мускусом и старыми книгами.
— Сюда. — Стражник открыл дверь и отступил в сторону.
Рух зашел в горницу, тускло освещенную десятком свечей и натопленную на зависть иной бане. Сзади пыхтел Василий, наступая на пятки. Перед глазами все поплыло, голова закружилась, ноги противно обмякли, и Бучила едва не упал. Давненько такой демонстрации колдовской силы не чуял, словно обухом по башке. Зрение прояснилось, и Рух увидел Шетеня. В кресле, похожем на трон, развалилась укрытая слоями одежды жирная туша с обвисшими, покрытыми прыщами щеками и крохотными поросячьими глазками, маслено блестящими в полутьме. По обе стороны от хозяина замерли двое охранников, с ног до головы закутанных в черные, скрывающие фигуры плащи. Еще двое застыли возле двери, пристально следя за малейшим движением незваных гостей. От всех охранников исходил хорошо знакомый падальный аромат. Умруны, все как один. И что у них под плащами, лучше не знать. И уж упаси боже ни в коем случае не вздумать проверять. За креслом, в тени, стояли еще два человека — смазливый отрок лет пятнадцати и статный молодой мужик с окладистой бородой. Эти на вошедших даже не взглянули. Отрок стоял запрокинув голову и внимательно разглядывал потолок. Бородатый красавец смотрел куда-то сквозь Руха, пустив в бороду стежку слюны. Взгляд был отсутствующий, совершенно пустой, будто нечеловеческий. Бучила в свое время навидался таких. И тот и другой были пустышками, колдуны забирают у них души и привязывают к себе. Когда придет час, колдун покинет свое одряхлевшее тело и поселится в новое.
— Так-так, кто тут у нас? — голос Шетеня был слащавый до омерзения. — О, да это же мой добрый друг Николя! А кто с тобой? — Колдун насмешливо потянул носом жаркий застоявшийся воздух. — Мертвечинкой пованивает никак.
— Я Рух Бучила, Заступа села Нелюдово. — Рух взял переговоры на себя.
— Здравствуйте, господин Шетень, — пропищал Васька и из-за Руха не вышел.
— О-о, вурдалак? Приятно-приятно. — Шетень потер пухлые ручки. — С чем пожаловал?
— С этим вот дураком, — кивнул за спину Рух. — Помогаю поросячьему рылу вернуть твою хероту.
— Вурдалак помогает черту? — фыркнул колдун. — Зачем?
— Сам не пойму, — признался Бучила. — Питаю нездоровую слабость к юродивым.
— Жалость губит людей. И вурдалаков, — глубокомысленно изрек Шетень. — Ладно, пустое все это. Статуэтку принесли?
— Пока нет, — признался Рух.
— А на кой хер приперлись тогда?
— Рассказать об успехах.
— Ваши успехи мне до известного места. — Жирная щека Шетеня дернулась. — Важен лишь результат. Пока вы тут треплетесь, время идет. Слышь, Николя пальцем деланный, часики тикают, тик-так, тик-так. Сегодня, как оговорено, мои ребята придушили еще двоих мохнатых ублюдков вроде тебя. Так, Ивор?
— Так, хозяин, — глухо отозвался умрун, застывший по правую руку от колдуна. — Визжали как поросята. Совсем не умеют умирать, один даже обгадился. Мерзкие твари.
— Вот видите. — Шетень облизнул губы. — Время работает против вас. Пойдемте-ка, чего покажу. Ивор, посвети нам.
Колдун с трудом, пыхтя и отдуваясь, выбрался из кресла и, поддерживаемый под руки умрунами, пошаркал к незаметной двери в задней стене. Пустышки остались на месте, безразличные абсолютно ко всему.
— Глянь, какой красавец. — Шетень посторонился.
Сначала Рух почувствовал запах. Запах болезни и разложения, от которого слезились глаза. Сыро звякнул металл. Умрун поднял повыше подсвечник, оранжевые отблески запрыгали по голому полу, тьма отступила, открывая худого, как скелет, человека в углу, прикованного за шею цепью к стене. Кожа, покрытая гнойными язвами, ребра и торчащие позвонки. Узник дернулся и заскулил, подняв изможденные глаза без радужки, с едва заметной точкой зрачка. Не человек — вурдалак.
— Собрат твой, — похвастался Шетень. — Давно тут сидит. Угораздило перейти мне дорогу многие лета назад. Теперь, наверно, уже и не рад. Клыки и язык ему вырвал, крысиной кровью кормлю, он ныне тихенький, сидит себе, слушает, что говорю. Не перечит совсем. Смекаешь к чему я, упырь?
— Как не смекнуть, — кивнул Рух, не отрывая взгляда от искалеченного вурдалака. — Дураку ясно, что с башкой ты не ладишь совсем.
— Не прикидывайся, — жутко оскалился Шетень. — Ты понял намек. Явился зачем? Меня напугать? Не получилось. Ты увидел, что случается с теми, кто бросает мне вызов.

На улицу Рух вышел веселее, чем заходил. Все-таки навестить колдуна было отличной идеей. А другие разве есть у тебя? То-то и оно…
— Он меня все равно убьет, — всхлипнул Васька, едва ворота захлопнулись за спиной.
— Понятное дело, — обнадежил Бучила. — И правильно сделает.
— Заступушка…
— Не скули. Новгород соплям не верит.
— Рушенька…
— Пасть закрой, думаю я.
В темноте замаячил возок, кони тихонько похрапывали и рыли копытами снег. Прохор застыл на облучке, напоминая статую.
— Эй, Прохор, не замерз?
— Тепло, барин, — натянуто отозвался кучер, при этом даже не повернувшись. Чего это с ним?
Разбираться с переменчивым настроением Прохора было некогда, Рух потянулся к ручке, но тут дверка открылась сама собой и изнутри, ему в грудь, уставились сразу несколько пистолетных стволов. Бучила почувствовал, как позади, перекрывая путь к отступлению, возникли быстрые тени.
— Залезайте оба, — потребовал хрипатый голос. — Дернетесь, нажретеся серебра.
Нет, ну а чего, если уж все катится в жопу, на хорошее надеяться нечего. Бучила тяжко вздохнул и забрался в возок, провонявший мокрой шерстью, гашишем и табаком.
— Сел.
— Да как скажешь. — Рух послушно примостился на сиденье, прижав кого-то тощего и костлявого. В бок тут же ткнулось твердое. И вряд ли пряник. Рядом плюхнулся Васька. В темноте сопели и пыхтели несколько рыл, в ночном зрении начали вырисовываться расплывчатые фигуры, но тут кто-то сдернул плотную тряпку с масляного фонаря, и возок залил приглушенный мигающий свет. Насчет нескольких рыл Рух не ошибся, возок оказался забит чертями, как бочка селедкой. Аж пять рогатых: напряженных, взвинченных и вооруженных до самых зубов.
— Здорово, Николя засратый, — поприветствовал черт с ветвистым шрамом на правой щеке, ряженный в шикарный драповый редингот и кепку-шотландку, натянутую по самые уши.
— З-здравствуй, Б-Бастрыга, — заикнулся Васька.
— Где деньги?
— Н-нету, — втянул голову в плечи Василий.
— Я почему-то так и подумал. — Бастрыга глянул на Руха. — Дай угадаю, ты, упырь, тоже не в курсе, где мои деньги?
— Ты удивительно проницателен, — улыбнулся Бучила. — Не поверишь, я вообще ничего не знаю о твоих деньгах.
— Слыхали, братишки, он не знает. — Бастрыга блеснул золотым зубом. «Братишки» закивали и захихикали, кривляясь как… да, точно, как черти у зеркала.
— Я тебе ничего не должен, — пискнул Васька. — И не твое это дело, я все сам провернул и добыча моя.
— Сам провернул? — удивился Бастрыга. — Не, вы видели?
— Чего тянуть, железом каленым прижечь, враз запоет, — предложил черт в непомерном цилиндре, лезущем на глаза.
— И под когти иголочки, — посоветовал второй.
— Ну что мы, изверги какие? — погано усмехнулся Бастрыга. — Ты, Николя, разве порядка не знаешь? Так я напомню тебе, если в городе сливки какие снял, должен в общий котел тридцать процентов отдать. Слыхал о таком?
— Не слыхал, — буркнул Васька.
— А-а-а, вон оно как. Дырявая у тебя башка, Николя, и дырок в ней скоро прибавится. За сколько продал ту хрень?
— Сто гривен, всем чем хошь поклянусь, — отозвался Василий.
— Врет, сучонок, — возразил Рух, испытав мстительное удовольствие. — Тыщу точно взял, а может, и больше.
Черти возбужденно загомонили:
— Тыща.
— Тыща.
— Мать моя, в сапогах.
— О-го-го!
— Цыть у меня, — оборвал Бастрыга. — Неплохой улов, да, Николя? Значит, отдашь две. Сроку неделя.
— Почему две? — вскинулся Васька. — Побойся бога!
— Богу на меня наплевать. — Бастрыга сплюнул на пол. — Три сотни должен в котел, семь сотен семьям братишек, которых Шетень пришил из-за тебя и еще, Сатана видит, пришьет, и тыщу за проценты вернешь.
— Да где ж я возьму? — завопил Васька.
— Твои проблемы. И его, — ожег Бастрыга взглядом Бучилу. — Сроку неделя.
— Веселые вы ребята, — развел руками Бучила.
— Ага, цирк тут у нас, — кивнул Бастрыга. — Весь, сука, вечер на арене.
— Я Шетеня хотел наказать, пусть малой-малостью, но все лучше, чем так, — вдруг захныкал Васька. — Брат твой Кирдяпа в прошлом годе погиб.
— И чего? — насторожился Бастрыга.
— Дела он с Шетенем вел?
— С Шетенем.
— Так Шетень и надоумил его банк тот брать, а сам в полицию доложил, вот Кирдяпа со своими и погорел. У банка засада ждала.
— Откуда знаешь? — Глаза Бастрыги остекленели.
— Подслушал, как умруны его говорили. Смеялись еще.
— Почему мне не сказал?
— А чего ты ему сделаешь? — Васька подался вперед. — У него силища, ух. И умруны. И полиция у него в кулаке. Раздавит тебя, как блоху.
— Блохи, знаешь, любого могут затрахать, замучается чесать, — глубокомысленно изрек Бастрыга и убрал пистолет. — Отдашь деньги, а там поглядим. Не отдашь — не обессудь. А на Шетеня управу найдем, пусть через год, через два, но мое время настанет. Пошли, ребята.
И они ушли. И Васька почему-то хотел вместе с ними уйти.

К церкви Великомученицы Тамары прибыли точно в намеченный срок. Восьми еще не было, а Рух уже зябко подпрыгивал на углу деревянного храма, размышляя о превратностях злодейки-судьбы. Сука, еще каких-то два дня назад лежал себе и раздумывал о всяких интересных вещах, ждал Нового года и никому не мешал, и вот херак, среди ночи трясешься за сто верст от родного дома, посреди клятской столицы, обязанный вернуть деньги и идиотскую статуэтку одновременно колдуну, бандитам и драным чертям, с шансами на успех данного предприятия примерно как у монашки сохранить невинность в портовом борделе.
— Заступа. — Васька робко потрогал его за рукав.
— Иди на хер.
— Ну прости. Где бы так повеселился еще на Новый-то год?
— Я и без тебя веселюсь, о-го-го.
— Ага, один сидишь, словно сыч.
— Почему один? — возразил Рух. — С водкой. И в окошко гляжу. Знаешь сколько интересного в окошке перед Новым годом показывают? А теперь тебя вижу. И на пухлого сейчас буду глядеть.
— А если он не придет? — шмыгнул соплями Васька.
— Тогда можешь ложиться и помирать.
— А ты?
— А я, видит бог, выкручусь, — без особой уверенности сказал Рух. — О, а вот и наш загадочный друг.
— Добрый вечер, господа, — из темноты подошел Ковешников, одетый в длинное пальто, треуголку и с армейским ранцем за плечами. — Рад вас снова увидеть.
— Не можем ответить взаимностью, — сухо поприветствовал Рух.
— Здрасьте, — пискнул воспитанный Васька.
— Еще раз обговорим условия, господа, — понизил голос чиновник. — Дело делаем вместе, я иду с вами на равных правах.
— Ты нам будешь только мешать, — фыркнул Бучила. — Мы взломщики-виртуозы. Этот вон, — он кивнул на черта, — больше сейфов взломал, чем ты плюшек у маменьки стрескал. Быстро управимся, получишь свой полугривенник…
— Я с вами, — уперся Ковешников. — Или дела не будет.
— Ну хорошо, хорошо, уговорил, пухляш языкастый, — примирительно воздел руки Рух. — Я так полагаю, нужный дом где-то рядом?
— Совершенно верно! — Ковешников подтянул повыше воротник, спасаясь от ветра. — Прошу за мной, господа.
Он увлек их мимо Великомученицы Тамары, замер на углу церковной ограды и указал на двухэтажный особняк на другой стороне улицы.
— Вот тут живет покупатель, Борис Григорьевич Жиборов, купец второй гильдии, имеет четыре лавки с тканями и собственную малую мануфактуру. Страстный коллекционер различных диковин. Женат, трое взрослых детей. В доме на данный момент, по моим сведениям, проживают Жиборов с женой, кухарка, конюх и две служанки.
— Ты, что ли, волшебник какой? — изумился Рух. — Откуда дровишки?
— Навел справки и подготовился, — гордо задрал нос Ковешников.
— Только трусы готовятся. Настоящие герои на Бога надеются.
— А в доме точно кто есть? — спросил Васька. — Снег перед воротами не гребен, и огней в окнах нет.
— О, еще один прозорливец на мою голову, етишкин рот, — Бучила нехотя признал Васькину правоту. Вот глазастый засранец.
— Из дома никто не выходил уже три дня, — доложил Ковешников. — Я каждый вечер после работы слежу. И перед работой заглядываю.
— Тебе заняться, что ли, нечем? — удивился Бучила. — Ах да, у тебя же бабы нет. Все беды от отсутствия баб! — И предположил: — Раз снег не чищен и огни не горят, может, за город смотались на праздники? Так это вообще упрощает дело до невозможности. За мной, гвардия!
Он перебежал улицу, юркнул в переулок и прижался к без малого полуторасаженному забору спиной.
— Васька, давай на карачки, я с тебя попробую заскочить.
Черт с готовностью хлопнулся на колени и подставил горбатую спину, Рух запрыгнул на него и только тут догадался, что план говно. Васька жалобно всхлипнул и, не выдержав тяжести, подломился, ткнувшись рылом в сугроб. Рух нелепо взмахнул руками и брякнулся сверху, окончательно вдавив несчастного чертушку в снег.
— Васька, сука.
— А чего я? В тебе весу-то сколько…
— Да я как пушинка, а ты… — Рух осекся. Ковешников молча скинул ранец, отстегнул ремешки и вытащил веревочную лестницу с железными крюками.
— Умный, да? — спросил Рух.
— Предусмотрительный. — Ковешников взмахнул рукой, и лесенка зацепилась когтями за край.
— Так, не лезь вперед батьки. — Рух оттолкнул чиновника и ловкой белочкой шмыгнул по лесенке вверх. Выставив голову, обозрел диспозицию и остался доволен. Купеческий дом темной громадиной высился совсем рядом, в стороне угадывалась конюшня. Собак вроде не видно. Но так обычно оно и бывает, псин не видать, а потом портки в клочья порвут…
Рух мысленно перекрестился и спрыгнул, завязнув в сугробе по пояс. Ну вот этого еще не хватало. Бесячья зима.
— Не торопитесь, я тут увяз, — прошипел он, пытаясь освободиться. Кто б его слышал… Зашуршало, и сверху сверзился Васька
— Вы как там? — Над забором показалась голова Ковешникова.
— В порядке. — Рух швырнул черта через себя. Васька описал пологую дугу и приземлился почти что у дома.
— Погодь, я сейчас. — Бучила выбарахтался из сугроба и дал Ковешникову знак спускаться.
Под стеной дома собрались взмокшие, возбужденные и настороженные.
— Окно будем вскрывать, решеток нет. — Васька заглянул в темнеющее окно и вытащил из-под шубы гнутую железяку в локоть длиной. Затрещало ломающееся дерево.
— Держи-держи! — Васька засуетился, и Рух едва успел подхватить выпадающее стекло. Черт запустил руку внутрь, нашаривая шпингалет, щелкнуло, и окошко открылось.
Рух залез первым и чутко прислушался. Внутри стояла гробовая гнетущая тишина, ни голосов, ни звона посуды, ни шагов, ничего из того, что обычно слышится в нормальных домах. Может, и правда уехали? В полутьме просматривались мягкая мебель и книжные полки.
— Все спокойно. — Рух посторонился, пропуская подельников.
— Холодно как, — пожаловался Васька.
— Раз не топлено, значит, точно нет никого, — обрадовался Бучила. — Так, ваше благородие, где купец коллекцию прячет и чахнет над ней?
— Чего не знаю, того не знаю. — Ковешников зажег фонарь, разогнавший тьму на пару шагов. — Будем искать. Только чур разделяться не надо. Я один не пойду.
— Боишься?
— Есть такое, — признался Ковешников.
— А я вот ничего не боюсь. — Васька бесстрашно полез вперед. Пьяный, что ли? Вроде не пил…
Дверь вывела в залитый чернотой коридор, украшенный гобеленами со сценами волчьих облав и видами разных слюнявых собак. Рух невольно поежился. Не к добру такие картины, ох, не к добру, их обожают охотники, и будет неприятно, если хозяин вдруг все же дома и у него есть ружье…
Васька сунулся в первую попавшуюся дверь, раздался сдавленный вопль, бесстрашный черт вылетел обратно, с размаху убился об стену и упал, то ли потеряв сознание, то ли притворившись мертвым.
Рух вытащил один из позаимствованных у Альферия Францевича пистолей и осторожно заглянул внутрь, готовясь к самому худшему. И сам с трудом подавил рвущийся крик, когда навстречу из темноты выросла огромная оскаленная фигура. Какая-то сука догадалась поставить медвежье чучело прямо возле двери. Стены комнаты были густо завешаны головами невинно убиенных зверей. Вот никогда херни этой не понимал. Бучила громко сглотнул и закрыл проклятую дверь.
— Что там? — с придыханием спросил Ковешников.
— Трофеи охотничьи. — Рух легонько пихнул Ваську ногою под зад. — Вставай давай, смельчак недоделанный, медвежьего чучела испугался.
— Чучело? — Васька тут же вскочил. — А я подумал, хана чертушке разнесчастному. Зашел, а он как напрыгнет, а я… а я… Больше первым хрен куда я пойду. Погибну, и вы погибнете без меня.
— Я почему-то так и подумал. — Бучила пошел дальше по коридору. Чутье подсказывало, если тут собрание всякой добычи, то и коллекция диковин может быть рядом совсем. Он успел краем глаза увидеть, как Васька снова шмыгнул в комнату. Раздался шум, что-то упало. Рух закатил глаза. Геройский черт мстил коварному чучелу.
В следующей комнате была чья-то спальня, в соседней — чулан, забитый старой мебелью, корзинками и тряпьем. За поворотом открылся обширный холл с камином, мягким диваном, креслами и наряженной елкой. Интересно, какой дурак придумал деревья в дом тащить и пакостью всякой блестящей увешивать? Мода эта года как три из Европы пришла.
Рух прошел еще немного вперед, не ощущая никакого присутствия людей. Дом напоминал тихое, хорошо ухоженное, богатое кладбище.
Кладбищем он, впрочем, и был. Бучила толкнул очередную дверь и оказался на кухне, с печью, огромной плитой и длинным столом. Прямо у порога в луже замерзшей крови лежал безголовый труп в черном платье и белоснежном фартуке. Кто-то из прислуги, скорее всего.
— Ох, ёпт. — Васька зажал рот рукой.
— Самое подходящее слово, — согласился Бучила. — Такое ощущение, что тут уже побывали до нас.
— Страх какой. — Ковешников посветил фонарем. — Голову зачем отрезать?
— Ну мало ли, вещь в хозяйстве полезная. Студень знаешь выходит какой? С хреном да под водочку, ммм…
— В тебе хоть капля святого есть? — вздохнул Ковешников.
— Да она из меня ажно брызгает, ты, на свое счастье, со мной просто еще мало знаком. — Рух переступил мертвеца, опустился на одно колено и не без труда перевернул тело. Противно хрустнул кровавый ледок. Женщина была зарублена в спину, скорее всего, топором, из страшной раны торчали осколки ребер и переломанный, смятый в крошку хребет. На полу валялся поднос и разбитые вдребезги чашки. И это было только начало.
Второе тело отыскалось в соседней с кухней кладовке. Тучная, широкобедрая женщина лежала ничком, присыпанная сверху горохом, гречкой и белой мукой. Кроме головы, у этой не хватало куска ягодицы.
— Все интереснее и интереснее, — шепнул Рух. — Вот вам и огни не горят, и снег не чищен.
— Я за домом сколько следил, а они мертвые были, — выдохнул Ковешников.
— Хреново следил, — усмехнулся Бучила. — Есть предложение — кладем клят на статуэтку эту задратую и валим тем путем, что пришли. Если нас тут заметят, станем первыми и единственными подозреваемыми. По мне, так лучше от Шетеня прятаться.
— Ни в коем случае, — возразил Ковешников. Вот от кого от кого, а от чиновника Рух такого не ожидал.
— Я без бабы золотой не уйду, — поддакнул Васька.
— Сговорились, да? Ну смотрите, потом не жалуйтесь. — Бучила пожал плечами и двинулся дальше. Нет, ну ладно Васька, этому без статуэтки верная смерть. А Ковешников какого хрена кобенится? Не из-за полугривенника же? А если из-за этой мелочи, то значит, мозги вообще не ночевали в башке.
Он приметил на полу тоненькие и прерывистые ниточки крови. Неизвестный убийца забрал головы с собой. Ну ёб твою мать, что за народ? Дом ломится от добра, бошки на кой черт кому-то сдались? Извилистый след тянулся по коридорам и привел к неприметной двери, открывшейся без малейшего скрипа. Вниз, в густую, чернильную темноту уводили ступени, и спускаться туда отчего-то никакого желания не было. Но уж раз назвался груздем…
Рух поглубже вдохнул, словно собираясь нырнуть, и осторожно пошел вниз, держа пистоль наготове. Позади сопела и шмыгала гвардия. Ступеньки закончились небольшой площадкой и еще одной дверью с четко очерченным оранжевым контуром. За дверью горел свет.
— С боков прикрывайте, — распорядился Бучила, рванул за ручку и залетел в огромный подвал. В лицо ударила волна пахнущего гнилью сырого тепла, свет неприятно резанул по глазам. Саженях в трех впереди, у стены, моргала россыпь толстых свечей, окружая стоящую на постаменте, мягко поблескивающую золотую фигуру обнаженной женщины с отталкивающими звериными чертами лица. А между свечами, лицами к статуэтке, покоились пять тронутых разложением, изляпанных кровью голов. Четыре женские и мужская, лохматая и с бородой. На одной женской голове топорщилась шелковая наколка — головной убор всякой горничной богатых домов, две простоволосые, а четвертая была украшена ажурной серебряной диадемой. Жуткий, вселяющий ужас алтарь.
— Ну вот, а я предлагал по-тихому смыться, — печально сказал Рух.
Васька как-то странно икнул, подергал его за рукав и прошептал:
— Рушенька. Рушенька, дорогой, глянь, там кто-то есть.
Бучила отвлекся от кровавого алтаря, уже и сам уловив потаенный шорох во мраке. Ковешников, бледный как смерть, закусивший губу, поднял фонарь повыше, но жидкие отблески умирали во тьме. Темнота шла рваными клочьями, сгущалась и искривлялась, и в этой темноте прятался зверь. Уши заложило от истошного крика, пахнуло потом и нечистотами, мелькнула горбатая тень, и Рух успел выстрелить в последний момент. На границу зыбкого света выскочила черная фигура, схватила пулю и грянулась на пол. Под ноги Руху подлетел топор с запекшейся кровью на лезвии и клочьями налипших светлых волос.
— Васька, иди погляди, — заорал полуоглохший Бучила, готовя второй пистоль.
Черт что-то неразборчиво проблеял в ответ и поспешно спрятался в тень.
— Я по-смо-трю, — голос Ковешникова донесся урывками, он тяжело, с присвистом задышал и мелкими шажками направился к любителю топоров. В левой руке фонарь, в правой невесть откуда взявшийся пистолет. Вот сука, все это время был при оружии и ничего не сказал. И стрелять не стал. Какая скотина. Под телом, безвольно раскинувшим руки, набухало багровое, пахнущее медью пятно.
— Погодь. — Рух, не привыкший доверять мертвецам, пальнул еще раз, целя в башку. Затылок лежащего лопнул осколками черепа и ошметьем мозгов.
— Вот теперь иди! — окончательно оглохший Бучила помахал пистолем, разгоняя едкий пороховой дым, и тут же принялся за перезарядку. Ковешников подошел вплотную и осторожно ткнул тело стволом, намеренный отскочить при малейшей опасности.
— Готов! — Слух постепенно возвращался.
Рух убрал пистолеты и подступился к распростертому мертвецу, Ковешников как раз перевалил убитого на спину. Неизвестный был гол, дороден и безволос, не считая редкой спутанной бороденки и грязного колтуна на простреленной голове. Тело, заплывшее жиром, сплошь покрывали прежде невиданные угловатые знаки, вырезанные на плоти чем-то острым, наверно ножом. Кровь в порезах давно запеклась, странные знаки, а может и буквы, приковывали внимание и будили в голове похабные, будто вложенные кем-то мысли, сплетаясь в слова на чужом языке. Ковешников, видимо, почувствовав то же самое, замотал башкой и покачнулся на внезапно ослабевших ногах.
— Чуешь? — спросил Бучила.
— Мутит меня, — охрипшим голосом сообщил чиновник. — Щас упаду.
— Нечисто тут что-то. — Рух поморщился. В висках тюкало, надсадным звоном отдаваясь в ушах. И дело было совсем не в стрельбе…
— Вы чего, слабачки? — Васька как ни в чем не бывало прочапал мимо, заглянул в лицо мертвеца и ахнул. — Ого, да вот этот хрен статуйку у меня и купил!
— Это купец Жиборов, — подтвердил Ковешников. У него из-под треуголки тянулись струйки пота.
— То есть это как? — удивился Бучила. — Выходит, наш купчишка обзавелся золотой поганью, на радостях затворился в доме, порубал всех, кого смог, и устроил в подвале поганое капище?
— Выходит так, — согласился Ковешников.
— Чудны дела твои, Господи. Ну или кто там задумал такое дерьмо. — Бучила встряхнулся, прогоняя липкую дурноту. — Ладно, тут уже явно никому не помочь. Васька, хватай статуэтку и валим.
Васька не двинулся, как-то странно кося глазами хрен знает куда. Ого, видать, и чертушку пробрало, уж на что они стойки ко всякой колдовской мутотне.
— Василий! — повысил голос Бучила.
— Василий останется стоять, — голос Ковешникова донесся словно издалека.
Рух повернулся и увидел сначала дикие глаза чиновника, а потом направленный в живот пистолет.
— Это зачем? — задал первый попавшийся идиотский вопрос Рух.
— Я заберу артефакт, — сообщил Ковешников. — Запру дверь, вы посидите в подвале, а потом как-нибудь выберетесь, вы же взломщики. Не дергайся, упырь, у меня заряжено серебро.
— Все предусмотрел, наш пухляш! — изумился Бучила. — А прикидывался поборником чести, про полугривенник плел и прочую хероту. Я одного не понял, зачем тебе мы?
— План был простой, — усмехнулся Ковешников. — После ограбления я бы сдал вас полиции. Элегантно и очень умно. Кто ж знал, что тут такое произошло.
— Так тебя бы самого упекли, — сказал Рух.
— А вот это уже мое дело. — Ковешников указал пистолетом. — Оба, быстро туда.
— Рушенька, сделай хоть что-нибудь, — взмолился Васька. — Он же хреновину заберет!
— И пусть забирает. — Рух демонстративно поднял руки. Лезть на рожон из-за статуэтки очень уж не хотелось. Как известно, пуля-дура и по извечному закону подлости прилетит в сердце или в башку. И чего, прикажете помирать в самом расцвете лет?
— Да как же, Заступа! — Васька заистерил. — Да он же… а меня… Шетень шкуру спустит!
— Угомонись, — приказал Рух, и Васька осекся. Бучила сделал еще шаг назад и покосился на убиенного купца. Если теория верна…
— Ты дивно благоразумен для упыря. — Ковешников попятился к алтарю, нашарил статуэтку, и… теория оказалась верна. Как все же прекрасно гением быть! Предатель дернулся, будто получив поленом по затылку, зашатался и упал, сметая свечи и головы. Глаза закатились, обнажив белки, тело с хрустом выгнуло дугой и затрясло.
— Васька, забирай! — Рух накинулся коршуном и пинком выбил статуэтку у Ковешникова из ослабевшей руки. Чиновника били конвульсии, изо рта повалила пенистая слюна.
— Чего случилось-то? — Васька подхватил артефакт.
— Ты когда идола у Костоеда украл, он в чем был?
— В ящике со стеклом, — наморщил узенький лобишко черт.
— Ящик свинцом был обшит?
— Да откуда ж я знаю? Деревянный, а сверху железо какое-то.
— Откуда ф я фнаю, — передразнил Рух. — Рога вырастил, а толку нет. Будто не ведаешь, что свинец — лучшая защита от колдовства. А статуэтка эта колдовством черным наполнена до самых краев и из себя его дуриком прет. В башку лезет, и уже неясно, где твои мысли, а где не твои. Мы с пухляшом это сразу почуяли, одному тебе хоть бы хрен, вы, черти, невосприимчивы к выкрутасам таким.
— Подожди, — замер Васька. — Хочешь сказать, купец…
— Припер покупку домой, — продолжил Рух. — Поставил на видное место, и эта красотулька быстренько подчинила его. Ставлю сто к одному, она купца и заставила домашних топором порубить и устроить алтарь. Крови хотела и поклонения, Костоед хитрый, на голодном пайке паскуду держал. Кто-то умный, вроде меня, запретил ее из ящика вынимать. Представляю, как подмывало его. А купец, дурная башка, при покупке лапал статуэтку?
— Осмотрел, конечно, — кивнул Васька. — Я еще гляжу, его будто на мгновение кондратий хватил, глаза выпучил и застыл.
— Слабая она была, много лет спала, а теперь нажралась, — пояснил Рух. — Вот нашего пухляша и накрыло, нечего руки шелудивые распускать. — Он пару раз смазал Ковешникова по щекам. — Эй, твое благородие, доброе утро!
Ковешников сдавленно застонал и с трудом разлепил правый глаз.
— Давай-давай, не прикидывайся! — Бучила еще раз, с большим удовольствием, хлестнул по пухлой щеке. — Вот, с возвращением. А теперь, друг мой ситный, попробуй рассказать что-то такое, отчего я перехочу тебе кишки выпускать. И пошустрее, я тороплюсь. Я так понимаю, ты, крыса канцелярская, изначально примерно представлял, сколько стоит статуэтка.
— Деньги мне не нужны, — прохрипел Ковешников. — Отпусти меня или пожалеешь, упырь, я агент Республиканской тайной полиции, шестой отдел.
— Брешешь.
— Какой смысл? — поморщился неудачливый похититель. — Можно подумать, это тебя остановит. Секретарь четвертого класса, шестой отдел, контроль и надзор за проявлениями чародейства и колдовства.
— Вот еще не хватало, — изумился Рух. — Становится все интереснее.
— Работаю на «Ярмарке чудес» под видом обычного чиновника, — сообщил Ковешников. — Моя задача оценивать товары и заносить в каталог. Скучная работенка, через ярмарку в девяноста девяти процентах случаев идут подделки и никому не нужный хлам с индексами колдовства от пятнадцати до десяти, реже девятки, восьмерок за три года не видел. Вот по дурости я статуэтку эту неправильно оценил, статуэтка и статуэтка, даром что древняя, поглядел, даже в руки не брал, ну и шлепнул индекс четырнадцать. А потом черт дернул меня, прости, Василий, каталог полистать, и увидел похожую. А у нее индекс пятерка! Пятерка! И все признаки сходятся. Если начальство узнает, прямая дорога под трибунал!
— И ты решил статуэтку вернуть, — окончательно все понял Бучила. — А тут как раз сыскались два дурака.
— Один дурак-то, — пискнул Васька. — Я его сразу подозревал.
— Ну пусть один, — неожиданно легко согласился Рух. В голове сам собой складывался очередной, без самой малости гениальнейший, план. — Васька, сейчас получишь инструкции и мухой летишь к своему другу Бастрыге. Надо отправить весточку колдуну нашему драному и еще кое-кому. А потом к Лаваль. А я пойду искать того бездушного мужика, который на ярмарке услуги свои блядские предлагал. Для тебя, агент поиметый, тоже найдется работа. Все, нехер сидеть, за дело, дьявол вас подери!

Из бесшумно открывшихся ворот терема Осипа Шетеня плавно выехали сразу две темные кареты на полозьях и ускоряясь улетели в подступившую новогоднюю ночь. Ворота тут же закрылись, превратив угодья колдуна в неприступную крепость. Улочка тонула во мраке, сугробах и блескучей поземке, наметающей с крыш. Медленно тянулись минуты. В звенящей на морозе тишине звонко брякнул металл, всхрапнули лошади и из неприметного тупичка выехал терпеливо дождавшийся своего времени элегантный возок с гербовой алой розой на плотно закрытой двери. Графиня Бернадетта Лаваль, устроившаяся внутри, дробно прилязгивала зубами, пряча в муфточке нос. Вроде недолго таились, а от стужи не спасали ни соболиная шубка, ни душегрейка, ни накинутый сверху безразмерный тулуп. Ничего, сейчас согреемся… Она уже чувствовала, как горячая кровь приливает к вискам и по телу струится азартная дрожь. Так бывает, когда 31 декабря, вместо запланированного бала у князя Вертье, ты, вся такая красивая, трясешься от холодрыги в каких-то трущобах и готовишься безмерно грешить по милости невесть откуда свалившегося на голову бесстыжего упыря. Нет, на Бучилу зла она не держала, тогда, конечно, когда он в лесу проломил девчонке башку, хотела поганца прибить, но это быстро прошло. Прямо какая-то магия, решительно невозможно долго ненавидеть этого мерзкого самовлюбленного вурдалака. И не понять, в чем причина, может, в вечной поганой ухмылке или оценивающем прищуре страшных пронзительных глаз. Год строила изощренные планы мести, но как-то без особого задора и огонька, мечтала, как эта неотесанная деревенщина будет валяться в ногах и молить о пощаде, но стоило вурдалаку появиться на пороге, и вот одна из первых красавиц республики, графиня и ведьма, бросает дела и мчится на другой конец города в обледеневшем возке с целью, которую священнику раскрывают только на смертном одре. А что он проделал с несчастным Альферием Францевичем? Неужели и эту несусветную подлость придется простить? Ну точно магия, куда без нее?
Под тулупом зашуршало, и она почувствовала вороватое прикосновение к лодыжке, тихонечко переместившееся выше и выше.
— Это чьи шелудивые лапчонки? — спросила Лаваль в пустоту. — Ведь оборву.
Осторожное поглаживание тут же пропало, пронеслись хихиканье и сдавленный шепоток.
— То-то же, — сказала графиня и чуть напряглась. — Приготовьтесь, приехали.
Возок остановился, Лаваль видела через заиндевевшее стекло, как Прохор спрыгнул в снег, зачем-то отряхнул рукавицей валенки и постучался в ворота. В калитке открылось окошечко, Прохор замахал руками, показывая на карету. Окошко захлопнулось, отворилась калитка, и на улицу вышел грузный высокий мужик. Настороженно огляделся по сторонам и шагнул к возку. Прохор дернул примерзшую дверь, впустив волну ледяного воздуха.
— Приехали, барыня, — доложился кучер и отступил.
— Вечер добрый, ваше сиятельство, — внутрь сунулся стражник в лохматой шапке и дыхнул луком и перегаром. — Вы одна?
— Со свитой, — лениво отозвалась Лаваль. — Тут еще три фрейлины, личная белошвейка, цирюльник и карлик с членом в четыре вершка.
— Шутить изволите? — Страж мельком убедился, что возок пуст. — Хозяин предупредил о вашем приезде.
— Дошло послание? — улыбнулась Лаваль. Письмо Шетеню с обещанием наведаться в гости и хорошенько развлечься она написала всего полтора часа назад, для верности сбрызнув духами. Жирной скотине такое должно было понравиться.
— Дошло, ваше сиятельство, как не дойти? — кивнул страж. — Хозяин на радостях был, шампанское тащить приказал и баню топить. Да только не дождался, взял и уехал вот прям перед вами.
— Уехал? — притворно изумилась Лаваль.
— Еще депешу доставили, — пояснил страж. — Хозяин прочитал и враз озлобел, орать матерно принялся, упыря какого-то наизнанку вывернуть грозил. А потом велел готовить кареты и — фить, улетел. Сказал, мигом обернется, туда и сюда, а вам, ваше сиятельство, велел ожидать, пожалуйте в дом, отогреетесь.
Дверь закрылась, страж захрустел по снегу и скрылся в калитке. Ворота дернулись и разошлись, пропуская возок. Бернадетта глубоко задышала, окутав карету искрящимся паром. Лишь бы не облажаться сейчас. Лаваль перекрестилась и тут же, левой рукой, сложив пальцы знаком Бафомета, осенила себя пентаграммой, одновременно призывая на помощь и Бога, и Сатану. Кто-нибудь из них обязательно да услышит…
Возок замер в воротах, не позволив створкам закрыться.
— Ты чего встал? — донесся недовольный голос стража.
— Не знаю, — заохал Прохор и подал условный сигнал. — Полозье чёль зацепилось, мать его так.
Лаваль сбросила тяжеленный тулуп и подобрала длинную юбку, скрывающую согнувшихся в три погибели под лавкой чертей. Вот и обещанные фрейлины прибыли… Васька, а с ним еще пара рогатых, метнулись наружу: быстрые, ловкие, невообразимо опасные в замкнутом пространстве и темноте.
— Какое полозье, чего кота тя… — прогудел страж и тут же осекся, в лунном свете блеснула острая сталь, послышался удивленный возглас и булькающий хрип. Бернадетта выпрыгнула из возка и чуть не наступила на труп. Страж, с выпученными глазищами, сипел перерезанным горлом и скреб ногами окровавленный наст. В двух саженях правее шла толчея, мелькали клинки, черти азартно резали еще какого-то мужика, слугу, а может конюха, на свою беду оказавшегося возле ворот.
— Василий! — позвала Лаваль.
— Здесь, хозяйка. — Васька выскочил из схватки и преданно заглянул в глаза.
— Зови остальных. Прохор, проезжай!
Васька сунул два пальца в рот и издал протяжный разбойничий свист. В ответ тоже засвистели и вслед за сдвинувшимся с места возком в ворота заскочили разом с десяток чертей, замерзших, подвыпивших и ужасненько злых.
— Милоха, ты со своими давай с черного хода! — Васька взмахнул длинным кинжалом.
— А ты с хера ль раскомандовался? — набычился кряжистый, совсем уж невысокого ростика черт со сломанным и криво сросшимся пятаком.
— А кому командовать, тебе, что ли, рыло? — осведомился Васька, пятясь под защиту Лаваль.
— Бастрыга чего сказал?
— Я твоего Бастрыгу на херу вертел!
— Хватит, — прервала затевающуюся грязную свару графиня. — А ну, прекратить, я сказала. Милоха, делай что велено, слышишь?
— Слышу, — буркнул Милоха и, по-утиному переваливаясь, заковылял в темноту.
— Убивать только тех, кто сопротивляется! — крикнула вслед Бернадетта.
— Ну понятное дело, чай я не изверг какой, — отмахнулся Милоха и вместе с несколькими чертями скрылся за углом.
— Пошли, Васька, времени мало. — Лаваль первой двинулась к парадному крыльцу.
— Полуха, Дряба, Курмыш, дуйте за мной! — Васька вихрем пронесся мимо. — Прошу прощения, сударыня, никоим образом не могу пропустить даму вперед.
Двери ломать не пришлось, створки плавно открылись на смазанных петлях, и вся честная компания ввалилась в хоромы. Черти достали масляный фонарь и нырнули в теплую темноту. Послышались грохот и сдавленный мат. Сопротивления не было, дом был огромен и пуст. На то и расчет, уехавший колдун забрал охрану с собой, прикрывать жирную вонючую тушу. Шаги чертячьей штурмовой бригады гулким эхом отдавались под потолком. Первого живого человека встретили, только дойдя до середины длинного коридора. Черти прислушались, нырнули за неприметную дверь и вытащили из кладовки верещащего парня с растрепанными волосами и дикими глазами навыкат.
— Не ори, сука. — Васька хлестнул его по щеке.
Парень осекся и тихонько захныкал.
— Не тронут тебя, — пообещала Лаваль. — Зовут как?
— М-меня?
— Свое имя я знаю, дурачок.
— З-захаркою кличут, прислуживаю я тут.
— Покажешь, миленький, где Пустышки сидят?
— П-покажу. — Захарка с готовностью подскочил. — Хозяин их возле спальни держит своей, под надзором.
— Сколько их?
— Двое. — Захарка перестал трястись и повел банду по коридору. — Мишка да Павел, хозяин хотел третьего завести, да что-то у него не срослось. Уехал хозяин-то.
— Мы в курсе, — кивнула Лаваль.
— Мишку молодого с собою забрал, — отчитался Захарка.
— Значит, одна Пустышка в доме?
— Одна, барыня, одна.
— Охрана есть?
— Сашка-умрун при нем, — поежился слуга. — Остальные с хозяином укатили. Прислуга только в доме осталась, и мало нас, ночь же, все по домам.
Они миновали две просторные комнаты, Захарка замер возле резной двери и прошептал:
— Туточки и сидят.
— Спасибо, Захарушка, — улыбнулась ему Бернадетта. Дело осталось за малым. — Давайте, ребятки.
— Полуха, отворяй, — выдохнул Васька.
Тощий, не пойми в чем душа держится, болезненного вида черт распахнул дверь, и тут же оглушительно бахнуло. С башки Полухи сдуло мятый цилиндр, сам он ойкнул и поспешно отскочил, едва не сбив Лаваль с ног. Черти принялись не глядя палить в открытую дверь, коридор заполнился вонючим пороховым дымом и россыпями угасающих искр. Следом, куя железо пока горячо, зашвырнули взвизгнувшего Захарку, но выстрелов больше не последовало. Бернадетта залетела в комнату и в пляшущем свете масляной лампы увидела бросившуюся навстречу жидкую тень. Из дыма выскочило странное существо, с виду человек, но в раззявленном рту виднелся двойной ряд острых зубов. В левой руке пистолет, а в правой… Вместо правой руки разворачивался костяной многосуставчатый хлыст.
Восхищаться уродством колдовской тварищи времени не было, и Лаваль с ходу саданула приготовленным заклятием. Умрун со всего маху врезался в невидимую стену и упал, едва слышно завыв. В воздухе щелкнуло, и левое плечо опалило огнем. Бернадетта скосила глаза. Дорогущая шубка оказалась безбожно испорчена, графиня чувствовала, как вниз по руке, к локтю, побежали горячие струйки. Вот же паскуда! Сзади напирали бравые черти, скулил Захарка, а с пола поднимался умрун.
— Нет-нет, не вставай, дорогуша, — хищно улыбнулась Лаваль и вложила в новое заклятие боль, вскипевшую ненависть и смертельную обиду за испоганенную шубу. Умруна впечатало в пол и расплющило, жутко хрустнули сломанные кости, грудная клетка вмялась, лопнула землисто-серая плоть. Из расколовшегося черепа выплеснулся студенистый мозг. В воздухе кружились колючие огоньки — след сотворенного колдовства. Бернадетта охнула и чуть не упала, подскочивший Васька подставил плечо и заботливо спросил:
— Как вы, ваше сиятельство?
— В порядке, — выдохнула Лаваль. — Пустышку ищите.
Черти разбежались по комнате и через мгновение вытащили из-под кровати красивого мужика с кудрявой бородкой и бессмысленными неживыми глазами. Он не сопротивлялся и не орал. Даже не испугался. На смазливом лице приклеилась вечная дурная улыбка. Бернадетта кивнула. Пустышку уронили на колени, дернули за волосы и чиркнули по открывшемуся горлу ножом. Дело сделано, господа…
— Захарка, — позвала графиня, немного придя в себя. — Где Шетень держит вурдалака?
— Вурдалака? — Захарка старался не смотреть на то, что осталось от умруна. — Идем, барыня, покажу.
По пути встретили банду Милохи, черти тащили на себе узлы, забитые всяким добром, слышался треск мебели и глухие удары. Сам предводитель как раз показался в коридоре, с натугой волоча тяжеленные напольные часы.
— Мародерите? — спросила Лаваль.
— Не пропадать же добру, — буркнул Милоха. — Там это, на кухне пожар начался, сваливать надо, чичас весь дом полыхнет.
— Подожгли, сукины дети? — не удивилась графиня.
— Оно само, — спрятал глазенки черт. — Кто ж знал, что если уголья из печки повышвырнуть, все полыхнет? Не иначе новогодние, мать его, чудеса.
— А это что? — Бернадетта заглянула в разоренную комнату и увидела на полу, в луже крови, сухонькую старушку. — Я же сказала — убивать только тех, кто сопротивляется.
— Так она и сопротивлялась, — шмыгнул пятаком Милоха. — Прямо взбеленилась, нас увидав, как давай кидаться. С виду божий одуванчик, а на деле чистый сатаниил. И обзывалась ишшо. Пришлось успокоить, тут и переборщили мои обормоты слегка. Ну все, мы помчали, и вам советуем.
— Захарка, веди, — приказала Лаваль. Дальше бежали. Тяжелую дверь пришлось взламывать, но черти созданы ломать, поганить и уничтожать. Из открывшегося провала вытекал пахнувший смертью и разложением мрак. Вурдалак, сидящий на коленях у дальней стены, медленно, через силу поднял голову на крики и шум. Белые глаза щурились от непривычного света.
— Васька, кол у тебя? — внезапно охрипнув, спросила Лаваль.
— У меня. — Васька опасливо вышел вперед.
— Делай, как Бучила велел.
Вурдалак вдруг рванулся, натянув цепь, словно сторожевой пес, и замер, издав глубокое горловое ворчание. Он ждал. И в его взгляде Бернадетта видела благодарность. И немой упрек за то, что раньше они не пришли…

Мороз крепчал, больно кусаясь за нос и пытаясь настырно запустить ледяные лапищи за воротник. Набежавшие было тучи рассеялись, и над городом раскинулся кристально-черный купол бескрайнего звездного неба. Новгород затаился в ожидании праздника, до Нового года оставалось несколько коротких минут. Только со стороны далекой Софийской площади, традиционно отданной под народные гуляния, доносился гул развеселой толпы.
Рух Бучила, одинокий, напряженный и чуточку пьяный, сидел на задворках Малой Воронецкой мануфактуры, привалившись спиной к стене заброшенного склада, и чертил палочкой на снегу всякие интересные загогулины. Он чувствовал, как позади, за кирпичной стеной, прячутся люди, пахнущие водкой, железом и порохом. А значит, Васенька на этот раз не подвел. Рядом, связанный по рукам и ногам, с кляпом во рту лежал Венька по прозвищу Блудень, тот самый мужик без души. Рух его отыскал без труда, держа в памяти имя и улицу. Первый встречный на улице и указал. Дальше дело было за малым — вызвал на улицу, вдарил по башке и утащил в темноту. Что твой всамделишный вурдалак.
От томительного ожидания чуть ломило виски, и, когда в переулке послышалось лошадиное фырканье и шелест полозьев по льду, Рух почувствовал облегчение. А ведь все висело на волоске. Впрочем, ничего необычного. Да впрочем, оно и сейчас не перестало висеть… Два возка замерли в темноте, похожие на огромные, выше человеческого роста, гробы. Из первого вышли две темные фигуры, из второго три и помогли спуститься четвертой, огромной и тучной. Шетень пришел. Не мог не прийти.
— Доброго вечерочка! — Рух беспечно помахал палочкой.
— Ничего доброго. — Шетень, одолев десять шагов, дышал загнанной лошадью, обвиснув на руках у своих умрунов. — Ты что себе позволяешь, упырь?
— Мне нужна безопасность, — усмехнулся Бучила. — Поэтому мой гонец и позвал тебя на встречу в нейтральное место. И ты явился по первому зову какого-то приблудного упыря, и знаешь почему? Тебе нужна статуэтка. Очень сильно нужна.
— Где она? — выдохнул Шетень.
— Деньги принес?
— Принес. Ивор, покажи.
Умрун, замерший у колдуна за спиной, выступил вперед и тряхнул кожаными мешками. Сладкий звон серебра было не спутать ни с чем.
— Три тысячи гривен, — подтвердил Шетень. — Как ты и просил, жалкое ничтожество. Но даже если ты каким-то чудом с ними отсюда уйдешь, я тебя поймаю, расплавлю что там останется и залью тебе в глотку, слышишь, упырь?
— Если бы каждый желавший мне смерти держал свое слово, я бы уже умер раз примерно пятьсот, — отмахнулся Бучила. — Каких-то жалких три тысячи. Реальная стоимость этой хреновины минимум в десять раз больше. Полагаю, это была одна из самых ценных вещей в коллекции Кондрата Дербыша, также известного как Костоед.
— Дербыш обыкновенная посредственность, дилетант. — Шетень пренебрежительно фыркнул. — Его удел резать глотки. Тащит все, как ворона в гнездо, ни системы, ни смысла. Я просил продать, но этот напыщенный идиот отказал. А отказов я не терплю. В любом случае этот дурак не понимал, чем владел.
— Дурак, говоришь? — Из пролома в стене заброшенного склада выступил человек. Высокий, поджарый, с завитыми усами и хищным лицом. За ним выходили люди, еще и еще, всего около дюжины. Те самые, пахнущие водкой, железом и порохом. Собранные, настороженные, похожие на диких зверей. Среди них Рух опознал одноглазого и еще двоих участников давешних сумасшедших гонок по городу. Банда Костоеда как она есть. Куранты на Часозвоне принялись отбивать двенадцать, и каждый удар сопровождался ревом разгулявшейся, подогретой вином и пивом толпы. Один, два, три…
— Кондрат? — удивился Шетень, жирные щеки предательски затряслись.
— Не ожидал? — скрипучий голос Дербыша ничего хорошего не сулил. — Я тут послушал твои интересные речи. Какая же ты все же тварь, колдун. А я был к тебе добр, вел с тобой дела, пустил в свой дом. И так ты мне отплатил?
Семь, восемь, девять…
— Кондрат, послушай. — Шетень вскинул пухлую руку, и Бучила мог поручиться, что это был жест примирения, но никто разбираться не стал. Чародей был чересчур резок, и взвинченные люди Дербыша приняли это угрозой.
Двенадцать!
Разом пальнули с десяток стволов, и грохот выстрелов утонул в канонаде полыхнувшего фейерверка. Черное небо расцвело огромными шарами зеленых, желтых и алых огней. Умруны успели заслонить хозяина, но Шетень все равно схватил жирным пузом несколько пуль и сдавленно заорал. Грохнули новые выстрелы, клубами поплыл едкий пороховой дым. Два умруна упали, выплескивая на снег темную кровь. Люди Костоеда, по всему видать, подготовились и разили полумертвяков серебром. Воздух вдруг стал колючим, словно наполнившись тысячами мелких иголок. Рух вскочил и пригнувшись бросился бежать вдоль стены, отлично знакомый с признаками творящегося колдовства. Успел как раз вовремя, у троих бандитов головы вдруг разлетелись, как подгнившие тыквы, окатив все вокруг кровью, костями и кусками мозгов. Шетень пришел в себя.
— Режь! — страшно заорал Костоед, выхватил короткий широкий тесак и увлек своих в стремительную атаку. Им навстречу кинулись уцелевшие умруны, сбрасывая черные развевающиеся плащи и обнажая свою страшную сущность, плату Сатане за посмертную жизнь — щупальца, когти, клешни и костяные мечи вместо рук. Столкнулись с матерным воплем и криками, кто-то успел выстрелить в упор, залпы фейерверка залили поле боя сине-зеленым огнем. По всему Новгороду рвались шутихи и петарды, возле Кремля гулко били холостыми крепостные орудия. В небе набух и с треском лопнул фиолетовый шар, разбросав снопы пламенеющих искр. И под этим сияющим всеми цветами радуги небом люди и нелюди с упоением резали друг дружку позади темнеющей громады Воронецкой мануфактуры.
Рух благоразумно обошел кровавое побоище стороной и устремился к дыбящимся в темноте возкам, на ходу вытягивая из-под шубы пистоль. Лишь бы успеть! Экипажи как раз начали разворачиваться, орали кучера, щелкали хлысты, фыркали и били копытами кони. Неужели решили бросить хозяина? Ясное дело! Теперь Рух был точно уверен, что в одном из возков скрыто главное сокровище колдуна. И именно это сокровище спасали верные слуги.
Бучила заскакал бешеным зайцем, ломая наст и черпая полные сапоги. Беги, сука, беги! Он поднажал из последних сил и успел вскочить на подножку уезжающего первым возка. Кучер, молодой детина со странно блестящими глазами, недоуменно вскрикнул, и Рух ударил его стволом прямо в раскрывшийся рот. Кучер подавился выбитыми зубами и снопом повалился на укатанный снег. Бучила спрыгнул и рванул дверь на себя. В возке было пусто.
Приглушенно бахнуло, вылетело выбитое стекло, правую щеку опалило, словно огнем. Бучила отскочил и увидел позади вторую повозку, кучер с перекошенной рожей торопливо перезаряжал короткий мушкет. А вот это вот ты, братец, конечно, зря! Рух в два прыжка сократил расстояние и пальнул чуть не в упор. Тяжелая пуля угодила кучеру в грудь. Он харкнул кровью и обмяк.
Бучила подскочил к возку, дернул ручку, но открывать не стал, вихрем обежал повозку сзади и распахнул дверь с другой стороны. Внутри, пялясь на противоположную дверь, сидел закутанный в шубу тот самый светловолосый отрок, которого Рух видел в доме у Шетеня. Пустышка.
Парнишка повернул голову на шум и тихонько спросил:
— Ты кто?
— Красавчик в охерительном пальто. — Бучила ухватил его за воротник и дернул наружу. Пустышка не проявил ни страха, ни волнения, ничего. Глаза остались пусты. Человек и в то же время не человек. Таких и убивать не грешно.
Рух вытащил второй пистоль и прострелил парнишке башку. Пока все складывалось просто отлично. А нет, не все. Он повернулся и увидел саженях в пяти от себя умруна. Тварь застыла, чуть покачиваясь и орошая черной кровищей утоптанный снег. Левая рука — обычная, как у людей, висела плетью, надрубленная чуть выше локтя. Вторая — кривая иссохшая лапища с длинными когтями вместо пальцев — сжималась и разжималась, невольно притягивая внимание. Славная битва при Воронецкой мануфактуре закончилась, от Костоеда и его людей остались куски окровавленного мяса, оторванные руки и горы дымящихся на морозе кишок. Снег превратился в кровавую кашу. Умрун уцелел только один, раненый, ослабевший, но все еще достойный противник. Даже более чем. Особенно с учетом, что пистоли разряжены и из оружия остался только топорик с ухватистой рукояткой из коллекции того же Альферия Францевича, дай бог ему здоровья и хорошей жены. В небе не переставая рвались разноцветные огненные шары. Сука, мать его, какая же будет красивая смерть…
Умрун издал надсадный хрип и сдвинулся с места, подволакивая левую ногу. Рух мельком оглянулся, прикидывая путь к отступлению, а когда повернулся обратно, увидел, как за спиной чудовища, из наметающей с крыши склада пурги, выступили несколько едва различимых теней. Ударили выстрелы, и умрун, дико взвыв, рухнул плашмя. Тени задергались, заголосили, захохотали, и Рух увидел подошедших из темноты чертей. Первым, насвистывая веселый мотивчик, шел Бастрыга в своем шикарном рединготе и мягкой кепке-шотландке на рогатой башке. В одной руке дымящийся пистолет, в другой — заполненная наполовину бутыль.
— Здорово, упырь! — крикнул он. — С Новым годом, етить тя в дышло!
— Здорово, рожа поросячья, — отозвался Бучила. — С Новым годом. У меня тут для тебя подарочков воз. Вот этот умрун из тех, кто ваших убивал.
— Этот? — Бастрыга навис над копошащимся умруном. Пули перебили страшилищу ноги и, скорее всего, повредили хребет. Умрун сдавленно рычал и царапал когтями окровавленный снег. Черти, числом в шесть пятаков, вооруженные, как на войну, и запасшиеся бутылками на целую роту, окружили его неплотным кольцом. Загомонили все разом:
— Во урод какой.
— Чего разлегся, тварь?
— Рохля, пни по яйцам его.
— Иди на хер, он меня цепанет.
— Трус поганый.
— Кто трус? Кто трус?
— Так, тихонько, господа. — Бастрыга прекратил балаган, вытащил из четверти пробку, сделал добрый глоток и протянул Руху.
Бучила отказываться не стал и принялся пить, словно воду, пока не почувствовал, как глаза лезут на лоб, а в животе разрастается адское пламя.
— Спирт? — Он откашлялся и вернул бутылку владельцу.
— Вкусный, да? — закивал Бастрыга и принялся поливать умруна. — Давайте, господа, не жалейте для нашего нового друга.
Господа, ряженные в засаленные пальто, жилетки и котелки, воняющие псиной и табаком, восторженно заржали и завопили, щедро поливая умруна из бутылей.
— Ну вот, с праздничком, красавец ты мой. — Бастрыга чиркнул спичкой и превратил умруна в пылающий синим пламенем шар.
— Теперь главный подарок. — Рух увлек чертячьего предводителя за собой. — Сука, да где же он? Ага, вот.
Шетень лежал в сугробе, устремив глаза в звездные небеса. На жирных щеках намерзли сопли, слезы и кровь. Он держался руками за пузо, пытаясь остановить багровые струйки.
— О, колдун траханый! — изумился Бастрыга. — Вот уж не ожидал!
— Как дела, Шетень? — мило улыбнулся Бучила.
— Думаете, ваша взяла? — Шетень кашлянул кровью. — Веселитесь пока. Мы еще встретимся.
Глаза колдуна закатились, его затрясло.
— Че-то болеет, что ли? — обеспокоился Бастрыга. — Может, дохтура звать? У меня такие дохтура, залюбуешься, еще никого не вылечили, но стараются, жуть.
— Колдун переселяется в другое тело, — пояснил Рух. — У него для этого Пустышки припасены.
— Вот паскуда! — Бастрыга рванул из ножен кинжал.
— Погоди, не суетись, — удержал Рух. — Если убьешь, он все одно улетит, все, тварь, предусмотрел. Ну, кроме моей гениальности. Я одной Пустышке башку прострелил, там у возочков отдыхает теперь.
— Но ведь есть и еще? — повел носом Бастрыга.
— Есть, как не бывать. Вторую в полночь должны были прибить наш общий знакомец Николя, будь он неладен, и графиня Лаваль. Вот щас и увидим, получилось у них или нет.
— Допустим, получилось, — глубокомысленно изрек черт. — Но где гарантии, что их только две?
— Гарантий нет, тут тебе не шляпная мастерская, — признался Рух. — Могут быть и еще, но это вряд ли. Я максимум трех заготовленных Пустышек видал, и тот колдун был древним и сильным, наш Шетень ему не чета.
— Твоими бы устами да водки хлебнуть. — Бастрыга снова приложился к бутылке.
Его подручные развлекались с догорающим умруном. Синее пламя почти улеглось, страшно обожженная тварь еще ворочалась и стонала на разные голоса. Черти грели лапы над огнем, передавали по кругу бутыль и вели светские беседы:
— Живучий, падла.
— Тепло ли тебе, девица?
— Пахнет как вкусно.
— Чурыга, глянь, человече горит!
— Ща погодь, потушу!
— Чурыга, сука, ты на меня ссышь!
Рух тяжко вздохнул и сказал Бастрыге:
— Поднимай орлов, пусть тащат колдуна на склад. И там у входа мужик связанный. Его тоже пущай волокут.
На складе было темно и страшно, ветер выл в проломах и прохудившейся крыше. Черти, шустрые и полезные сволочи, быстро развели огромный костер, стащив кучу досок и разворотив кусок трухлявой стены. Венька валялся рядом с колдуном и что-то мычал.
— Это кто? — поинтересовался Бастрыга.
— Бездушный один, — пожал плечами Бучила. — Пытался услуги свои навязать, вот и пригодился, стервец.
Шетень, похожий на мертвеца, вдруг дернулся и засипел, из-под век выкатились обратно зрачки, и он заорал.
— Ух, блядь, напугал, — отскочил и пьяно захихикал Бастрыга. — Он разве не сдох?
— Полетал-полетал и в старое тело вернулся, — хитро прищурился Рух. — А это значит…
— Что все Пустышки повыбиты, — догадался Бастрыга.
— Ты вроде черт, а умный такой, — уважительно сказал Рух. — Все верно, сбежать ублюдок не смог.
— И чего теперь? — дохнул перегаром Бастрыга.
— Раны смертельные, значит, помрет, — отозвался Рух. — Туда ему и дорога. Но есть один вариант. Колдун, если не нашел, куда всунуться, залезает в первого попавшегося бездушного, если таковой окажется рядом с телом. Нашему как раз повезло. Ну или нет.
Шетень испустил дух, и в тот же момент Венька по прозвищу Блудень дернулся, выгнулся колесом и сдавленно завопил. Из глаз, носа и ушей хлынула жидкая кровь.
— Он теперь Шетень? — на всякий случай уточнил Бастрыга.
— Ага, — подтвердил Рух. — Самый что ни на есть, только в теле другом.
— Колдовать будет? — опасливо отстранился черт.
— Это вряд ли. Связанный и с кляпом не опасен пока. Чтобы освоиться в новом теле, понадобится несколько дней. Так что долго с ним не тяни.
С улицы донесся приближающийся перезвон, и Бучила вышел со склада в морозную ночь. Черти суетились вокруг обгорелого умруна. Слышались хруст и аппетитное чавканье.
— Здесь отрежь.
— Вкусно.
— Поджаристый, сука.
— А внутри сочный еще.
— Я пасть обжег.
— Так придержи хлебало свое.
По занесенному снегом проулку подъехали сразу два возка с гербами графини Лаваль. Первым правил Прохор, а вторым жизнерадостно скалящийся Васька.
— Заступушка! — Черт бросил поводья, спрыгнул и кинулся обниматься. — Рушенька, дорогой. С Новым годом!
— Здорово-здорово. — Бучила сдержанно похлопал его по спине. — И тебя с праздником. — Он отстранил Ваську и заглянул в блудливые умильные глазки. — Как все прошло?
— Как по нотам! — Васька замахал лапами и затараторил: — Подъехали к дому, графиня ой умница, говорит охране — мол, приехала к господину Шетеню в качестве подарка. Ну эти дурни осмотрели возок и запустили в ворота, а мы втроем у графини под юбками прятались. Выскочили, стражу порезали, ворота открыли. Ну а там уже повеселились вовсю. Сгорел терем, бездомный колдун-то теперь.
— Думаю, это меньшая из его проблем, — усмехнулся Бучила. — Им теперь Бастрыга занимается.
— Бастрыге я денег должен. — Васька сразу взгрустнул.
— Это все мелочи, — успокоил Рух.
— Идола Ковешникову отдал? — спросил Васька.
— Отдал. Он шкатулку свинцовую притащил, в нее и засунули. Пускай лучше у них хранится, чем по рукам будет ходить и людей совращать. И надо отсюда потихонечку уходить, я велел Ковешникову нагрянуть после нас и забрать победу себе. Ну если таковая случится. Повезло пухляшу. — Бучила кивнул на возок с нахохлившимся Прохором. — Графиня там? А чего не выходит?
— Ты это, Заступушка, лучше беги, — пискнул Васька. — Чето-то злая она на тебя. Грозилась убить.
— Ну тут нет ничего необычного, — беспечно отмахнулся Рух, подошел к возку и открыл дверь. — С Новым годом, сударыня!
Из возка вылетела варежка и ударила в лоб. Бернадетта, в короткой соболиной шубке и шапочке с хвостом, сидела злая, надутая и очень красивая.
— Ты чего? — удивился Рух.
— А ты не знаешь? — фыркнула Лаваль. — Кто-то подсыпал Альферию Францевичу толченый бесов елдак в кофий.
— Это не я, — соврал Бучила. — Мне-то оно на хрена?
— Ах не ты. — Из возка вылетела вторая варежка. — Лжец и негодяй! Как ты мог, у Альферия Францевича последняя потенция еще при канцлере Ростоцком была. Знаешь, как он удивился? А я знаешь, сколько горя хлебнула, когда муженек вдруг решил супружеский долг выплатить разом за восемь наших совместно прожитых лет? Подлец ты. И шутки дурацкие. У Альферия Францевича кровь куда не надо вся отлила, теперь плохо ему. А если бы случился удар?
— Ну не случился же, — буркнул Рух, раздумывая над тем, что невинная шалость и правда могла плачевно закончиться.
— Ненавижу тебя!
— А я вот тебя обожаю! — Бучила запустил руки в возок, сграбастал графиню и потащил на себя. Лаваль брыкалась и истошно визжала. Рух подавил сопротивление и завалился в снег, подминая ее под себя.
— Пусти, пусти. — Графиня затихла, на покрасневшем лице играла улыбка. Та самая, одновременно обещающая все хорошее и все плохое. Припухлые влажные губы манили. Рух наклонился и…
— Эй, вам нечем заняться? — сбоку откашлялся Васька. — Потом нацалуетесь, пошли, Заступа, чего покажу.
— Ничего не поделаешь, надо идти. — Рух поднялся, схватил протянутую руку и поднял заснеженную Лаваль.
— На черта меня променял? — притворно обиделась графиня.
— Ну он красивый такой…
— А ты все же подлец.
— Не без этого. — Бучила увлек графиню за Васькой.
Черт, состроив крайне загадочную харю, распахнул двери возка, на котором приехал. Внутри все было до отказа забито небольшими мешочками из алого полотна.
— Это чего? — спросил Рух.
— Идола-то я продал, а что денежки пропил — соврал, — дернул ушами Васька. — Не, ну пропил, конечно, но малую часть. Остальное-то вот оно.
Черт вытянул мешочек и ковырнул когтем завязку. Рух не поверил глазам, в мешке лежали оловянные солдатики, перемешанные с кучей конфет.
— Игрушки тут и сласти всякие. — Васькина морда едва не порвалась от улыбки. — Я как идола спер, сразу решил — деньги надо на благое дело пустить. Вот, накупил подарков дитя´м. Тут не все, остальное в надежном месте припрятал.
— Господи, какой же дурак, — ахнул Бучила. — Это мы тут все чуть не передохли из-за сраных конфет?
— Подарки это, — смешался Васька. — Нельзя без подарков дитя´м. Не по-божески это, не по-людски. Пущай порадуются, а мне, может, на небе спишут грехов.
— Как ты их собираешься разносить, тупая башка? — спросил Рух. — Представь, сколько в Новгороде детей?
— Много, — растерялся Васька. — И чего делать?
— Господи, куда вот ты без меня? Зови Бастрыгу и поскорей, — распорядился Бучила и пошел на место побоища.
Когда Васька привел Бастрыгу, Рух указал на немножечко окровавленные кожаные мешки и сказал:
— Здесь три тысячи гривен, Васькин должок и тысяча сверху за крохотную услугу.
— Это какую? — навострился Бастрыга.
— Собирай всех чертей, которые в городе есть, будете помогать. Я тебе объясню. Ну, чего встали? Вперед. И мне, старику разнесчастному, придется ноги топтать. Вы со мною, сударыня?
— Конечно, с тобой, — рассмеялась Лаваль.
И они трудились всю ночь. Небо над Новгородом пылало огнями, и улицы полнились смехом и песнями. Наступивший новый, 1680-й, год обещался стать лучше других. Врал, конечно, поганец, но это было не важно. Поутру всякий без исключений ребенок в городе увидел на пороге подарок. А у приютов святой Анны и святой Варвары нашли по целой горе. И каждый ребенок в тот день улыбнулся. И улыбки эти, хоть на мгновение, сделали этот поганый мир чуть светлей.

Ничего человеческого

Услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам.
Мф. 24:6–7.

Плачет земля, пресытилась кровью, набила против воли утробу свежим трупьем. Ей бы рожать, давать новые всходы, красить цветами луга, а она исходит гнильем, выдыхает смертельный мор. Куда ни глянь, всякий насильник, убийца и тать. Ослепли от злобы, в ненависти видят свет. Спрашиваю – пошто творите такое? Ради чего? Отвечают все одинаково – мол, у каждого правда своя, тебе не понять, выродок, чудовище, кошмарная тварь…
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Год, с божьей помощью прожитый от нарождения чуть попозже распятого сына его счетом 1677-й, на гадости выдался не особо богаче других. А может, и богаче, хер его разберет. Зима простояла бесснежная, слякотная и теплая. Перед Новым годом, одурев от таковского непотребства, выперла мать-и-мачеха, а детишки на Рождество вместо снеговиков лепили страшенные фигуры из навоза и грязи, от созерцания коих пропадало всякое желание жить. Одуревшая нечисть сходила с ума и лютовала с выдумкой и огоньком. По лесам шлялись несчастные медвежишки, лишенные сна, и от тоски и безделья задирали первого встречного. Весна приперлась, напротив, холодная и пакостная сверх всяческих мер. Днем худо-бедно пригревало бледное солнышко, а ночью реки сковывал хрупкий ледок. Невесту выделили худосочную, бледненькую, вроде как даже и не в себе. Ни побаловаться, ни поговорить — слезы, а не жена. Ел, сука, и плакал. Страду начали лишь в конце мая, и какой урожай теперь вырастет, одному дьяволу весть. Хотя понятно и так, не вырастет ни хрена и придется людям сызнова, по старой доброй новгородской традиции, жрать лебеду. Эта растения бесовская в любую погоду всю округу заполонит и никакого ухода не требует. Бучила как-то предлагал на сельском сходе рожь с капустою извести, все равно ни клята не растет, все вокруг красивой лебедой засадить и горя не знать. Гениальную идею отвергли закостеневшие в старомодности, глухие к новаторству мужики, и вот нынче самое время позлорадствовать и пришло. Недаром на гербе Бежецкой губернии красуется та самая лебеда, в вечное напоминание о страшном голоде 1617-го с тысячами загубленных душ.
Июнь выдался сухим, пыльным и жарким, первые дожди пролились только в канун Варфоломеева дня, но вместо благости принесли еще горше беду. На землях Богоявленского монастыря, в пятидесяти верстах от Нелюдова на закат, вспыхнула сатанинская ересь. Идолопоклонники и язычники тайные принялись монахов, дворян и простых христиан смертию убивать, церкви и селения огню предавать и образа святые хулить. Очевидцы сказывали страшное: мол, бунтари человечину жрут и жертвы кровавые приносят своим темным богам. Монахи попытались их приструнить, но наспех собранное ополчение из чернецов и податных крестьян было разбито бунтовщиками, а сам монастырь взят приступом и разорен. После этого бунтовщики крепко приросли числом и поперли на Новгород, взяли два города по пути и без числа деревень, но на подходе к Валдаю напоролись на регулярную армию и разбились о нее, аки волна о каменный пирс. Сатанинское войско перестало существовать и мелкими отрядами разбежалось по окрестным лесам, брызнуло в разные стороны, идя на Нелюдово и гоня впереди себя страшные слухи, беженцев и ожидание смерти…

Четыре телеги, запряженные истомленными худющими крестьянскими лошаденками, медленно ползли по дороге, вьющейся вдоль неширокого поля, покрытого густым ковром молоденького нежно зеленеющего овса. Вечернее солнце все еще припекало, и еловый бор по правую руку дышал тяжелым влажным парко`м. В синем безоблачном небе весело пели жаворонки, и все казалось таким безобидным и милым, если бы не едва различимые столбы черного дыма далеко-далеко за спиной. Еще вчера никаких дымов не было и в помине. Пожарищами и воем раскормившихся на мертвечине волков отмечали свой путь приближавшиеся бунтовщики.
Рух Бучила, главнейший в окрестностях защитник всех несчастненьких, богом обиженных, юродивых и всяких прочих нужных в хозяйстве людей, шел возле первой телеги и с тревогой посматривал через поле, где вдалеке, у самой кромки темного леса, мелькали непонятные всадники. Подозрительные паскуды привязались недавно и упорно шли в параллель, не отставая, но и не приближаясь. И вот эта тревожная неопределенность бесила больше всего. Чего хотят? Куда едут? Одни вопросы, а ответов и вовсе тут нет. Сукины дети.
Здесь, на пыльной дороге, Рух оказался не своей волей. Ну как не своей? По знакомству, мать его так. Фрол Якунин упросил метнуться до дальней деревеньки Нефедовки и сопроводить в Нелюдово местных людишек, чтобы, значит, спасти от скорого явления бунтовщиков. Сам Фрол напирал на гору важнецких дел и полное отсутствие свободных людей. Клялся впоследствии отслужить. Ну и Бучила, немножко покочевряжась, дал себя уговорить по извечной своей доброте, о чем, если честно, давно уже пожалел. Мало того что дорога не близкая (туда и сюда по одиннадцать верст), плюсом пекло адовое — пробирает, сколько ни кутайся в новенький шерстяной балахон, так еще олухи деревенские вывели из себя. Пришел, по-хорошему, вежливым матом, собираться велел, а они упрямиться начали, пререкаться по-разному, Фролов приказ игнорировать и слова всякие нехорошие говорить. Вроде как нажитое не бросим, на огородишках брюква только взошла, осиротеем без отчих домов. Зашевелились, только когда Бучила, не вступая в пустой разговор, пообещал деревушку самолично поджечь и баб всех без разбору снасилить. И самых упертых мужиков заодно. Вот тогда засобирались, забегали, как тараканы ошпаренные. Ну что за народ? Все из-под палки. По итогу в Нефедовке драной остались только четверо стариков обоего пола, а Рух возглавил шумную процессию из расхлябанных, груженных ценным хламом телег, семи косо поглядывающих мужиков, двенадцати баб, кучи орущей, выводящей из себя детворы и стада коров. Свиней, кроликов и курей спешно забили и забрали с собой. Оно и правильно. Не пропадать же добру. Высокая власть обещалась все потери опосля возместить, да кто же поверит? Нету таких дураков. Научены все. Ежели власть обещает чего, значит, еще и последнее отберет. В общем, пока судили да рядили, в путь вышли, когда светило уже начало клониться назад и шансы попасть в Нелюдово до темноты стремительно падали.
Две темные фигурки на дороге Бучила приметил издалека. Люди медленно плелись неизвестно куда и, услышав рев и мычание, остановились и принялись ожидать. Ну конечно, этого только и не хватало. Будто своих мало проблем. Сейчас либо денег, либо пожрать клянчить начнут…
— Здравствуйте, — поклонилась женщина лет тридцати пяти, статная, плотно сбитая, одетая в запыленный, порванный понизу сарафан. Не красавица, но и не дурнушка, с четко очерченным подбородком и слегка близковато посаженными глазами. Из-под повязанного платка выбивалась упрямая темная прядь. За ее спиной пряталась молоденькая светловолосая девка, постреливая озорными серыми глазищами. Обе грязные и покрытые многодневной дорожной пылюгой.
— Чего, сука, надо? — по-доброму поинтересовался Рух.
— Ничего, господин. — Женщина робко улыбнулась. — Беженки мы, от бунтарей спасаемся, страху натерпелись, кругом разбойники и пожары, а тут глядим — вы. Возьмите с собой, за ради Христа. Не дайте пропасть. Дите у меня.
— Здрасьте, — пискнула девчонка.
— Херасьте, — отозвался Бучила. — Мы в Нелюдово чапаем, да только вас все равно не пустят туда. Со вчерашнего дня чужакам проход в село запрещен. До того пускали, особенно годных для боя мужиков, а теперь все, лавочка закрыта, своих ртов перебор.
— Да хоть до села, — взмолилась бабенка, — дальше сами уж как-нибудь. Богом прошу. Мы заплатим.
Она протянула дрожащую руку. На мозолистой, раздавленной работой ладони красовался медный, позеленевший от старости грош.
— Ого, богатейки какие! — восхитился Бучила. — Так задорого меня не покупали еще. Еще сокровища есть? Золотишко иль соболя?
— Ничегошеньки нет, — растерялась женщина и поправила узелок на плече. — Одежка кое-какая да иконка махонькая. Я все отдам, только возьмите с собой. Хочешь, собой расплачусь. Ты не смотри, меня если помыть, я еще о-го-го.
— Охотно верю, но баню взять с собой позабыл. Ладно, позже сочтемся, — отмахнулся Рух, в очередной раз поражаясь своему милосердию. Господи, воистину едва ль не святой. Скоро нимбом будешь за потолок задевать. — Ковыляйте за нами, провожу до села. Дальше каждый сам за себя.
— Спасибо, господин, — глаза бабы намокли, и она поклонилась.
— Спасибо, дяденька, меня Аленкою звать, — представилась девка.
— Весьма неприятно познакомиться, — кивнул Рух и дал отмашку деревенской гвардии продолжить движение. Строго говоря, согласился он не только лишь от впитанной с молоком матери доброты. Очень уж хотелось узнать последние новости. И еще как бедняжки страдали и мыкались в своем путешествии. Когда чужие беды послушаешь, жисть как-то сразу становится веселей. Всхрапнули лошадки, заскрипели колеса, цирк с коровами продолжил свой путь.
— Я Серафима, — тихонько сказала женщина, пристроившись рядом. — Кочевы фамилия наша.
— Рух Бучила. Заступа всех засратых окрестных земель, век бы их не видать. Вурдалак, кровопийца и распутник, каких поискать. Все еще хотите со мною идти?
— Ой-ой! — Серафима инстинктивно отстранилась, но тут же совладала с собой. — По чести, мне сейчас хоть с чертом самим по пути, лишь бы шкуру спасти.
— Ву-у-урдалак, — ошеломленно протянула Аленка. — За-а-аступа? Прям настоящий?
— Не, чучело, соломой набитое, и сверху глиняная башка. А что разговоры разговариваю, то тебе кажется все.
— Настоящий, — благоговейно пропела девка. — Ох, ребятам расскажу, не поверят.
— Могу укусить, — великодушно предложил Рух, — тогда любому докажешь без особых проблем.
— А давай. — Девчонка вдруг взяла и подставила тощую грязноватую шею. — Хотя нет. Если укусишь, такой и останусь?
— Ну примерно, — кивнул Бучила. — Тощей, маленькой, похожей на обдрипанного несчастного воробья.
— Тады не надо, — вздохнула Аленка, — неохота такой-то сотни годов коротать. Я подрасту, красоты наберу и вернусь. Хорошо?
— Да, конечно, приходи, мне за радость, — фыркнул Бучила. — Только вот наберешься ли красоты, тут бабушка надвое наплела. Оснований не вижу.
— Да как это? — всполошилась девчонка. — Али слепой? — Она крутанулась вокруг себя. — Папка завсегда говорил, что красота я писаная. А буду краше еще!
— Отцам я бы в таких вопросах не доверял, — ответил Рух. — Даже если дочурка косая, рябая и зубов не хватает, все одно для отца краше нет. Кстати, а где батюшка-то? Че это он таких молодых и красивых одних мыкаться отпустил?
— Нету батюшки. — Аленка как-то сразу потухла. Ого, видать куда-то не туда надавил.
— Мужа убили, — едва слышно сообщила Серафима. — Как бунт начался, наши мужики стали деревню охранять, а в одну ночь налетели люди лихие и всех порубили, деревню нашу сожгли. Мы с дочкой едва успели спастись. Теперича одни на всем белом свете.
— Люди умирают, — философски согласился Бучила. — Что за деревня?
— Борки, — сказала Серафима, — недалече от Едрова.
— Не слышал, — признался Рух. — Напали бунтовщики?
— Не ведаю, — откликнулась баба. — Как бунт затеялся, все разом сбрендили, стал человек человеку истинный волк. Озлобели, осатанели, заветы божьи забыли. Бунтовщики, разбойники, солдаты, бродяги, всякий норовит кусок свой урвать. И за каждым куском смерть. На том берегу Шлины все кровушкой залито, оттого и бежали сюда, думали от напасти утечь, а она глянь, следом за нами идет.
— Страху натерпелись, — согласился Бучила.
— Привыкли. — Серафима чуть улыбнулась. — Такого навидались, не приведи Господь Бог. Лесами шли да болотами, подале от сел и дорог. Не поверишь, волки голодные ночами рядышком воют, а я радуюсь, значит, нету близко людей. Вот до чего дожила.
— Смелая ты, — одобрил Рух. — В такой путь отправиться не каждый готов. А если бы тати встретились вам?
— На тот случай у меня вон чего припасено. — Серафима воровато огляделась и наполовину вытащила из рукава узкий, остро наточенный нож.
— Слабовато против рогатин да кистеней.
— Думаешь, я бы в драку полезла? — Серафима убрала клинок. — Куда там, чай не дура совсем. Ножик на крайний случай ношу. Если беда, Аленку жизни лишу и себе жилочки вскрою, если успею. Такие дела.
— Сурово, — отметил Рух. Баба ему начинала определенно нравиться. Вроде несуразненькая с виду, не примечательная ничем, а нате-ка, прут железный в душе. И спросил: — Что слышно про бунт? А то мы тут сидим в медвежьем углу, любую весточку ждем.
— Страшно там, — помедлив, сообщила Серафима. — Все горит, все режут друг друга, деревья вдоль трактов гнутся от висельников, кругом мертвяки и некому их прибирать. Оживают без счету и идут сами не знают куда. И нечисть лесная от пролитой крови посходила с ума, кидается на всех подряд и заживо жрет. И правды нет никакой, всякий свою линию гнет. Бунтари сказывают, что за простой народ горою стоят, а власть говорит, бунтовщики запродались Сатане и нету, мол, у них ничего святого, только насилуют, грабят и жгут. И ведь верно: насилуют, грабят и жгут. Да только власть прислала войска, вроде нам на защиту, и они одинаково насилуют, грабят и жгут. Кому верить?
— Никому, — согласился Бучила. — Своим разве глазам. Хотя и они, бывает, обманывают.
— А вы, выходит, решили укрыться в селе? — будто между прочим спросила Серафима.
— Решили, — кивнул Бучила. — На вече долго рядили, до хрипоты и до драки дошло. Купцы у нас ушлые, призвали родное село не щадя живота защищать, отстоять, значит, отцовы могилы и церкви святые. Денег отсыпали гору и оружия всякого быстро нашли. Вот такой случился у нас невиданный приступ любви к малой родине. Купчишки-то, правда, постеснялись упомянуть про свои склады с красным товаром, которые вывезти не успели, все больше напирали на долг и патриотизм. А я давненько подметил: чем больше разговоров про патриотизм, тем больше мерзостей за ними стоит. Ну, ничего, поглядим, стены крепкие, людей много, с божьей помощью отобьемся. Еще подмоги из Боровичей ждем, губернатор обещался прислать.
— Откровенен ты, Заступа, со мной, — улыбнулась Серафима. — А ежели я бунташный шпион?
— Да может и так, — согласился Бучила. — На тебе не написано. Только один клят, не ахти какой важности сведенья выдаю. Село в обороне сидит, купчишки за свое злато трясутся, губернатор помощь всем подряд обещает, не может же он людишек на хер послать. Хоть и хочется очень ему. Очевидности одни и никаких тебе таинственных тайн.
— И то верно, — согласилась Серафима. — Да и не люблю я тайны, одни беды от них.
Мерно скрипели колеса, помукивали коровы, перешептывались за спиной мужики. За разговором и не заметили, как впереди на дорогу из запыленных кустов выбрались с десяток людей. Грязных, оборванных, запаршивевших, вооруженных топорами и косами. У двоих громоздкие старинные мушкеты. Вот как раз этого только и не хватало еще.
Бучила остановил обоз и предупреждающе крикнул:
— Мы вас не тронем, и вы нас не трогайте. Близко не подходите, я пугливый!
Незнакомцы пошли навстречу развязной походкой, переговариваясь и скалясь гнилыми зубами.
— А чего нас бояться? — спросил босой дюжий мужик с кровавой повязкой на голове, одетый в драные штаны и солдатский мундир без пуговиц на голое тело. Атаман, видать, или вроде того. — Дорогу мы тут охраняем с братами от всяких нехороших людей. Ну и за это плату небольшую берем, от телег отойдите, поглядим, чего там с вас взять. Быстро, я сказал!
И для пущей убедительности взмахнул усеянной гвоздями деревянной дубиной.
Бучила быстро прикинул шансы: уставший, измотанный солнечным днем вурдалак и семеро деревенских мужиков, ни разу не бывавших в бою против… — он посчитал по головам —…против одиннадцати разбойничьих харь, готовых на все и явно уже узнавших вкус пролитой человеческой крови. Это читалось во всем: в манере держаться, в самоуверенности, в пустых, затянутых хмельной мутью глазах. Даже если удастся вырвать победу, какая будет цена? По кой черт тогда перся в такую даль, если половину остолопов поубивают, а остальные разбегутся по окрестным лесам? Кто их будет искать? Деревенские, конечно, в недовольностях будут, но кому какое дело до них? Не до жиру, быть бы живу…
— Ну, чего кота за яйца тянете? — нетерпеливо крикнул атаман. — Железякой для скорости пощекотать? Эт мы устроим.
Разбойнички нехорошо заулыбались.
— Не боимся мы вас! — Вперед, сжав кулачки, вдруг подалась Аленка. — А ну, прочь с дороги, пока клочки по закоулочкам не полетели. С нами Заступа Рух Бучила. Он вас всех поубивает сейчас!
— Ты, сучонка, бессмертная, что ли? — зашипел Бучила и дернул девчонку назад, отчаянно сигнализируя Серафиме немедленно приструнить боевитого отпрыска. Угроза столкнуться с самим великим и ужасным подействовала от слова никак, и Рух, обреченно вздохнув, потянул из-под одежды пистоль.
— Убирайтесь отсюдова! — Раздухарившаяся Аленка взмахнула рукой, и свистнувший камень угодил тощему болезненно-бледному разбойнику в грудь. Тот охнул и оступился под смех и подначки бандитов.
— А этой бляденке ручонки ща оборвем. — Атаман хищно ощерился. Лесные грабители вперевалочку устремились навстречу, похабненько скалясь и размахивая оружием. Идущий первым главарь вдруг изменился в лице и застыл. Мерзкие улыбочки резко пропали. Неужели вдруг дошло, что не на того нарвались? Атаман попятился первым, что-то невнятно крикнул и кинулся наутек. За ним остальные, позабыв про телеги и веселый грабеж. Вся банда прыснула через заросли в лес.
— Куда же вы, господа? — приободрившись, крикнул Бучила, совершенно не понимая, что тут произошло и какого бога благодарить. За спиной послышался дробный, быстро приближающийся топот, и Бучила, обернувшись, увидел несущихся во весь опор через поле всадников. Тех самых, прицепившихся не так давно, словно поганый репей. Впереди широким веером стелились в беге короткошерстные, крайне опасного вида, мускулистые псы. Всадники летели во весь опор, безжалостно вытаптывая изумрудную поросль и раскидывая комья влажной земли. Яростно и грозно сверкнули на солнце обнаженные сабли и палаши. Раздумывать было некогда, и Рух рванулся назад, к телегам, прихватив с собой Серафиму и отбивающуюся Аленку. Огромные псы перемахнули тракт и остервенело залаяли. Конные вылетели на дорогу и пронеслись мимо с азартными воплями. Первым — худой, совсем уже немолодой мужик с орлиным, странно знакомым лицом, скачущий на огромном и холеном вороном жеребце. Пахнуло крепким и едким лошадиным потом. Кавалерия с ходу врубилась в заросли, ударили выстрелы, кто-то истошно завыл. Крик оборвался резко и страшно. Исступленно лаяли псы. Послышались резкие, отрывистые команды, затрещали кусты, и на тракт выбрался холеный, нетерпеливо похрапывающий черно-смоляной конь. Всадник, тот самый знакомый престарелый господин с благородным узким лицом, разряженный в шитый серебром охотничий костюм, приложил два пальца к шляпе с развевающимся пером и сказал:
— Прошу успокоиться, вам ничего не грозит. Мы лишь разогнали шайку опасных бездельников.
— Сердечно благодарим за помощь, граф. — Рух выступил вперед.
— Знаешь меня? — удивился всадник и подслеповато прищурился. — Заступа?
— Он самый. — Бучила слегка опустил капюшон и тут же накинул обратно. Старый, давно овдовевший, бездетный граф Михаил Петрович Нальянов владел имением Воронковка, в семи верстах от Нелюдова, на живописном берегу крохотного озера Кром. Несколько лет назад вышел в отставку, дослужившись до генерала от инфантерии, вернулся в родные пенаты и зажил простой и размеренной жизнью. Слыл человеком чести, любил охоту, слуг не тиранил, крестьян не обижал, поставил на своей земле памятник героям войны 1663 года, напивался в одни ему ведомые годовщины и время от времени наведывался в Нелюдово перекинуться в карты и послушать последние новости. Бучила с ним пересекался лишь дважды и особой дружбы никогда не водил. Не сталкивала судьба.
— Приветствую, — граф великодушно кивнул. — А мы тут, знаешь ли, в патруле, еще вчера услышали, что из Нефедовки пойдет в Нелюдово обоз, вот и решили сопроводить. А то швали всякой на дорогах прибавилось, бардак в губернии, и конца и краю ему не видать.
— Еще раз благодарим, — от чистого сердца сказал Бучила. В лесу ударила пара отрывистых выстрелов, жутко залаяли псы.
— Пустое, — отмахнулся перчаткой граф.
— А мы, грешным делом, опасались вас, — признался Рух. — Смотрим — едут и едут. Мыслишки всякие лезли.
— Можно было предупредить, да не стали. — Лицо графа прорезала кривая улыбка. — Подумали, если разбойники в окрестностях есть, то даст бог, клюнут на вас. Оно и вышло. Ты прости, Заступа, нынче никому верить нельзя. Вдруг и среди твоих бунташные шпионы имеются. Непонятная катавасия происходит.
На дорогу выехали несколько всадников, волоча за собой на веревках два окровавленных измочаленных тела. Лихого вида бородатый мужик осадил коня и доложил:
— Двоих срубили, барин. Еще одного собаки загрызли и треплют, не дают подойти, осатанели, диаволы. Прошка пытается их оттащить, да куда там. А остальные ушли. Лес больно близко. Грамотно засаду устроили.
— Я просил живьем хоть одного взять, Илья, — посетовал граф.
— Перестарались, барин. — Илья блеснул черными глазищами. — Оне как зайцы сигали, а мы побоялись, что не догоним ни одного. Ну и вышло…
Он кивнул на жутко обезображенные, избитые о корни и деревья тела. Одно рассеченно от плеча до середины груди, у второго не было головы. Обрывки шеи повисли грязными лохмами, оставляя в пыли окровавленный след.
— Бунтовщики? — устало поинтересовался граф.
— А хер его знает, — скривил рожу Илья. — У них разве спросишь теперь?
— Не бунташники это, — вдруг подала голос Серафима. — У бунташников череп с костями нарисован на одёже, а у этих не было ничего.
— Откуда знаешь? — Граф Нальянов удивленно вскинул бровь.
— Навидалась, — вздохнула Серафима и зябко поежилась.
— Беженцы с дочкой они, — пояснил Рух. — От бунта бегут.
— Бежим, а он все не отстает, — кивнула Серафима, сразу став какой-то жалкой и маленькой. Аленка пугливо сжалась возле нее. И одному Богу было ведомо, какого лиха они хлебнули на своем долгом пути.
— В Нелюдово не успеете, — граф бросил взгляд на заходящее солнце. — А в потемках болтаться затея не лучшая. До имения полторы версты, будьте на эту ночь моими гостями, размещу не богато, но будете сыты, и крыша над головой. На рассвете уйдете в село под охраной. Отказа не принимаю. За мной.
Михаил Петрович тронул коня.
— Ну, чего стоим? — крикнул Рух подопечным. — Граф в гости зовет, айда морды отжирать на барских харчах!

Над Воронковкой густела черная, непроглядная, по-настоящему разбойная ночь. Среди редких облаков жемчужной россыпью блестели мутные звезды и алела полная Скверня, увитая побегами уродливых жил. А багровая Скверня всегда не к добру… По крайней мере, так говорят, пытаясь самих себя убедить, будто что-то в этом говенном мире бывает к добру. Тьма укутывала хозяйственные постройки, флигеля для прислуги, храм с усыпальницей и огромный двухэтажный хозяйский особняк, выстроенный на античный манер, с куполом, парадной мраморной лестницей, колоннадой и портиком, изукрашенным искусной резьбой. Рух расслабленно сидел на балконе в глубоком мягком кресле, закинув ноги на перила и отхлебывая из бутылки весьма приятный коньячок из графских запасов. Небо на западе едва заметно светилось оранжевым, теплый ветерок шумел кронами в яблоневом саду, где-то поблизости завывало волчьё. Скотину и людей разместили со всеми удобствами, накормили, напоили и спать уложили. Правда, по отдельности. Скотинину на конюшне, а крестьян в барских хоромах, пускай и на цокольном этаже, но все же граф не побрезговал приютить деревенских в собственном доме. Невиданное дело по нынешним временам. То ли граф такой милосердный попался, то ли дворянство и простонародье сплотила надвигавшаяся беда.
В окнах за спиной мелькнул приглушенный свет, дверь открылась, и на балкон вступил человек. Отблески едва теплящейся масляной лампы подсветили орлиный профиль старого графа. За прошедшие несколько часов Нальянов будто еще больше постарел и осунулся. Лампа в руке заметно дрожала.
— Не помешаю? — спросил Михаил Петрович, поставил светильник на столик и потушил огонек. Умный мужик, нечего постороннему знать, что на балкончике наблюдатель сидит.
— Ваши хоромы, кто кому тут мешает — вопрос риторический, — откликнулся Рух. — Не спится, ваше сиятельство?
— Давно забыл, что значит спать, — невесело улыбнулся Нальянов. — Если пару часов успеваю урвать, уже хорошо. Думал, на пенсионе отдохну, да куда там! То одно, то другое, да и нервишки уже не те, лежу всю ночь, смотрю в потолок. Расстройство одно.
Дел у графа и вправду было невпроворот. Не успели добраться до имения, как он тут же раскланялся и пропал, не явившись даже на ужин. Рух краем уха слышал, как он громко отчитывал конюхов за дрянной овес, заданный лошадям, гремел кастрюлями на кухне и решал вопросы по недостаче свежего леса для обновления крыши. Бывают же люди, которым неймется. Нет бы палить с балкона по голубям, совершать променады по парку и щупать молоденьких горничных. Красивая жизнь, а не вот это вот все.
— Не бережете вы себя, граф, — сказал Рух.
— Поздно беречься уже, — вздохнул Нальянов. — Рвусь, а и сам не знаю куда. Детей не нажил, для кого стараюсь, неясно. Помру, все тут заграбастают дальние родственнички и по ветру пустят, обормоты бесштанные. Они меня знать не знают, а как в гроб лягу, сразу прискачут наследство делить. Да только хер им за кружевной воротник. Я завещание на государство отписал, с условием, что имение какому-нибудь боевому офицеру во владение отойдет. То-то будут жопы трещать.
— Люблю жестокие розыгрыши, — оценил Рух. — И заранее не завидую несчастному, который будет завещание оглашать.
— Может, ты? — спросил граф. — Я хорошо заплачу.
— А почему бы и нет? — быстро согласился Бучила. Очень уж хотелось посмотреть на кислые рожи горе-наследничков. — Обязательно сообщите, как помирать соберетесь.
— Всенепременнейше… — Граф уселся в соседнее кресло. Звучно хрустнули кости. — Жили вон не тужили, планы строили, а нынче на тебе, бунт. — Он указал рукой вдаль. — Зарево все ближе и ближе, значит, идут, деревни совсем рядом горят. Значит, денька через два будут здесь.
— Ну, мы-то завтра с утречка пораньше уйдем, — сказал Рух. — Вы с нами, надеюсь?
— И бросить все? — удивился граф. — Нет, я, пожалуй, останусь, не по чину мне улепетывать от своры грязных бунтовщиков. Четыре войны прошел, полтора десятка баталий, во мне полфунта свинца, и я никогда не показывал спину. Неужели теперь побегу?
— Я бы сбежал, — признался Бучила. — Имение можно отстроить, а вот людей не вернешь.
— Я не такой дурак, каким кажусь, — откликнулся Нальянов. — Ты, Заступа, видел мое обиталище. Настоящая крепость, нахрапом не взять, семнадцать человек гарнизона, все стреляные воробьи как на подбор, лично натаскивал, и пороха с провиантом на три года запасено. Есть три года у бунтарей?
— Это вряд ли, — согласился Рух. Графский особняк и правда, при всей своей вычурной красоте, в безопасности не уступал иному старому замку. Окна первого этажа, и без того прикрываемые тяжелыми ставнями, нынче заложили кирпичом, двери усилили железом, а у каждого окна на втором этаже разложили самострелы, пистоли, мушкеты, сабли, порох, пули и груды булыжников. Нальянов приготовился к осаде по всем правилам военного искусства. Бодрым наскоком Воронковку не взять.
— Вот и я думаю, нет, — кивнул граф. — Даже если этого отребья привалит тысячи две, попробуют сунуться — кровью умоются. Время их поджимает, на то и расчет. Конюшню с амбарами жалко, конечно, и сад. Да ничего, небольшая цена. Глядишь, и Нелюдову легче будет, ежели бунтари задержатся здесь. Нынче счет на дни пойдет, потом на часы. Нам главное продержаться, а там армия подойдет.
— Знать бы, сколько надо держаться, — посетовал Рух. — Вам легче, спору нет, вы человек военный, смекаете, что тут к чему. И в себе уверены. А в селе, вижу наперед, получится первостатейный бардак. Народищу полно, а умеющих держать оружие раз-два и обчелся. И толкового командира нет. Хорошо, если удастся на стенах пересидеть, а приступ начнется, неизвестно куда кривая нас заведет. Нам бы вас в главнокомандующие. Подумайте, граф.
— И думать нечего, — возразил Нальянов. — Справитесь. Вам деваться некуда. Да и Якунин человек надежный и твердый, организует оборону, как нужно. И ты поможешь ему.
— Фрол-то? — фыркнул Бучила. — Ну, я не знаю. Последний раз видел его, так по селу бегал с выпученными глазами, чепуховину всякую нес. А у самого поджилки дрожат.
— Только дураки не боятся, — ответил граф. — Фрол от неизвестности сам не в себе. И еще ответственность давит его. Шутка ли, целое село и тыщи людей. Ничего, бунтари подойдут, он успокоится, помяни мое слово, станет не до беганья и чепухи.
— Надеюсь, что так, да только… — Рух внезапно затих.
— Ты чего? — напрягся граф.
— Люди в лесу, — отозвался Бучила. В ночном серо-синем зрении на опушке в ста саженях от имения отчетливо подсветились крошечные силуэты. Неизвестные муравьями копошились на краю зарослей, быстро накапливаясь числом. Дозорные видеть их еще никак не могли. Но не Рух. И тут же заполошно и яростно залаяли сторожевые графские псы.
— Сколько? — прошептал Нальянов, встал и вцепился в перила, безуспешно пытаясь разглядеть хоть что-то в кромешной ночной темноте. Как же, наивный.
— Пока немного, — откликнулся Рух. — Десятка два или три. И особенный прибор в заднице подсказывает, что эти гости тут не одни.
— Бунтовщики, голову на отсечение даю, — напрягся граф. — Вот тебе и два дня. Тем хуже для них. Ненавижу ждать, а тут настоящий подарок. Приглядывай, а я подниму своих. Встретим, как полагается.
Он бесшумно исчез, оставив Бучилу наедине с налившейся тревогой ночной темнотой. Рух выматерился про себя. Ага, как же, успел народишко в село увести, вечно все наперекосяк. С другой стороны, лучше уж так, чем встретить безбожников на дороге или в лесу. Там шансов бы не было никаких. А тут, за крепкими стенами, под защитой графьевых удальцов, куда приятнее и веселей. Единственное, никто так быстро бунтовщиков не ожидал. Экие шустряки. Таким макаром они уже могут и Нелюдово прямо сейчас штурмовать. Бучила с тревогой посмотрел на восток, ожидаемо не узрев ни хрена, кроме зазубренной массы темного леса и насмешливо мигающих звезд. Фигуры на опушке пришли в движение и потекли через поле к усадьбе. Началось… Воронковку от жестокостей внешнего мира отделяла лишь невысокая изгородь из жердей. Оно и понятно, вокруг огромных обособленных хозяйств никто в своем уме не ставит высоченный забор. Обзор перекроешь, себе дороже выйдет, все одно целую армию для охраны стены не наймешь, разоришься скорей.
Ночные гости рассыпались по полю, одним броском одолели открытое пространство и скрылись за низкой и длинной конюшней. Графский особняк с виду все еще мирно спал, но Рух слышал, как внутри мягко хлопают двери, раздаются отрывистые команды и люди занимают боевые посты. Непонятным оставалось одно — на что рассчитывают эти придурки, атакуя укрепленную усадьбу, которую нахрапом не взять?
На углу конюшни мигнула блеклая вспышка, приглушенно бахнуло, и пуля, душераздирающе просвистев в ночной тишине, ударилась в стену далеко справа от облюбованного Бучилой балкона. Ого! Спустя мгновение тьма осветилась целой россыпью вспышек и пули заколотились о беленный известкой фасад. Одна, самая злая, угодила в каменные перила, высекла искры и прожужжала над ухом. Твою мать. Рух инстинктивно вжал голову в плечи и вывалился с балкона в галерею, опоясывавшую весь второй этаж. Торчать на открытом месте было дурацкой затеей. Он поднялся и сконфуженно откашлялся, увидев приникших к окнам людей. Графские слуги прятались за стенами, сжимая мушкеты, и на Бучилу никто внимания не обратил. Будто перепуганные вурдалаки выпадают с балкона каждую ночь.
— Тихо, — прошептал высокий дюжий детина и приложил палец к губам.
Рух сунулся к окошку и увидел, как нападавшие уже бегут сломя голову от конюшни к особняку, волоча на руках немаленьких размеров бревно. Дерево, что ли, будут сажать? Еще одна группа рыл в двадцать обнаружилась в саду, нещадно истоптав графские розы и занимая позиции от большой вычурной беседки и до фонтана с мраморными львами, крылатыми амурами и голыми бабами. Тут же со стороны сада ударили частые выстрелы, где-то рядом с дребезгом просыпалось расколотое стекло. Ребятишкам с бревном оставалось одолеть шагов сто, когда над головой фыркнуло, засвистело, хлопнуло, и всю округу залил ядовитый оранжевый свет. Ничего себе! Бучила приник к окошку и увидел расцветший высоко над поместьем бутон фейерверка. Ну и граф, ну и башка — все предусмотрел, додумался, как ночь превратить в белый день. Нападавшие теперь были как на ладони, и весь особняк утонул в мушкетной трескотне и пороховом дыму. Трое упали, словно подкошенные, бревно выпало, кто-то истошно завыл, искусственный свет погас, и обрушившаяся тьма стала такой непроглядной, что отказало даже вурдалачье ночное зрение. Бах! Взорвался новый огненный шар, сыпанув пылающими желтыми искрами с черных небес. Рух на мгновение превратился в слепого щенка, а когда зрение вернулось, оброненного бревна уже не было, на земле остались только неподвижные и корчащиеся тела. Со стороны сада раздались редкие выстрелы, резанули истошные вопли, и особняк сотряс глухой мощный удар. И сразу еще и еще. Сукины дети успели подтащить свой сраный таран и теперь усердно колотили в парадные двери. Снизу слышались крики и отрывистые команды. Граф Нальянов спокойно и без паники выстраивал оборону. И все-то у него под контролем, аж завидки берут.
— Вон тот живой, у колодца! — азартно заорал один из защитников. — Никита, срежь его на хер!
— Ща!
Грохнул выстрел.
— Ушел, сука, ушел!
— Да не, попал!
— Ага, как же. Сажени на три промахнулся, че я, не видел?
Бунтовщики мелкими группками пытались перебегать к дверям, падали, словив пулю, орали, вставали и продолжали бежать. Или уже не вставали… Было в этой атаке что-то самоубийственное, будто они все разом посходили с ума. Или не посходили…
Рух почувствовал острый укол в правый висок. Интуиция взвыла, призывая спасаться, бежать. Что-то неуловимо изменилось, и он не мог понять что. Под слепящими вспышками фейерверков бежали бунтовщики, часто и страшно колотил в двери таран, трещало дерево, скрипел металл, грохотали выстрелы, вроде ничего необычного, но по особняку вдруг поплыл едва уловимый будоражащий аромат свежепролитой крови. Может, с улицы нанесло, может, кого-то ранила случайная пуля. Воняло, будто кому-то вскрыли горло или живот. И точно не одному.
Рух, не желая оставаться в неведении, пошел на запах, бьющий в нос все острей и острей. Запах крови густел, разливаясь в воздухе и вселяя тревогу. Бучила запрыгал через ступеньки, слетел по лестнице вниз и оказался в огромном холле, перед парадной дверью, сотрясаемой ударами импровизированного тарана. Оборону здесь держал сам Михаил Петрович и четверо слуг, вооруженных до самых зубов. Дверь, и без того массивная и окованная железом, для верности была заколочена досками и укреплена решеткой из металлических прутьев.
— Мишка, угости понизу этих паскуд! — Нальянов размахивал шпагой, сжимая в другой руке пистолет. Что твой пират из книжки с картинками.
Полноватый небольшого роста слуга сноровисто откинул заслонку в трех пядях от пола и пальнул из мушкетона в открывшуюся дыру. Гулкие удары тут же прекратились, снаружи послышались жуткие вопли. Кому-то не особо удачливому отстрелили колено. А примерно представляя разлет картечи, скорее всего, даже не одному.
— Так их! — обрадовался граф и увидел Бучилу. — О, какие нелюди! Ну, что я говорил, друг мой Заступа? Умыли нехристей кровушкой! Мою затею с фейерверками оценил?
— Ничего затея, — согласился Бучила, совершенно не разделяя радости боевитого графа. Здесь, внизу, запах крови ощущался стократно, заставляя ноздри раздуваться и трепетать. — Да только хер с ним, с фейерверком. Что-то нечисто в хозяйстве твоем. Сколько в домишке дверей?
— Кроме этой, еще две, — быстро ответил Нальянов и заметно напрягся. — Одна сзади, вторая в правом крыле. Тебе зачем?
— Прогуляться хочу, душновато тут что-то у вас, — пошутил Рух, прекрасно понимая, что чутье никто не примет всерьез. — Охраны там много?
Ответить граф не успел. Как раз справа, из глубины особняка, донесся приглушенный визг, будто там взялись резать огромного порося.
Бучила устремился на звук, выскочив в длиннющую широкую анфиладу, уставленную тяжеленной изысканной мебелью, вазами и устеленную коврами. Со стен сурово посматривали предки хозяина. Сам граф, судя по надсадному сопению, пристроился сзади. Впереди, в кромешной тьме, обозначилось движение, мелькнуло белое испуганное лицо, и прямо на Бучилу вылетела молоденькая, залитая кровью служанка в симпатичном передничке и сбившемся на затылок кружевном чепчике. Она с размаху напоролась на Руха, заколотилась и заорала так, что хоть святых выноси.
— Заткнись, дурра! — Бучила подавил яростное сопротивление. — Свои, слышишь, свои. Вон граф твой со мной. Чего ты мечешься и орешь?
— Варвара, ты? — Нальянов слепанул зажженной свечой. — Все хорошо, милая, все хорошо.
— Господи, Михаил Петрович. — Служанка обмякла. Рух чувствовал, как левая ладонь, придерживавшая ее за талию, намокла от липкой крови. — Разбойники там. — Она всхлипнула. — С черного хода зашли и всех поубивали, я еле спаслась.
На другом конце анфилады Бучила увидел вооруженных людей, рыскающих по комнатам в молчании и темноте.
— Граф, убери на хер свет, — прорычал Бучила и выбил свечу. Успел как раз вовремя. Вдалеке вспыхнуло, и прилетевшая пуля врезалась в стену где-то над головой. Бучила пальнул в ответ без всякой надежды хоть в кого-то попасть. Так, для острастки. И ударился в бега, рванув графа вслед за собой. — Отступаем, ваше сиятельство! Беги, хули ты встал?!
Нальянов оказался не таким храбрым дураком, как сначала подумалось. Видать, оттого на службе шкуру в относительной целости столько времени и протаскал. Ретироваться начал без лишних вопросов, подхватив стонущую служанку и поспешив следом за героически удирающим Рухом. Сзади стреляли еще, пули жужжали рассерженными осами, одна угодила в огромную люстру, рассыпав море хрустальных осколков, отливающих в темноте агатовой чернотой. Заорали и заголосили уже не скрываясь, послышался дробный, быстро приближавшийся топот.
Бучила вылетел в холл и бешено закричал ошалевшим слугам:
— Бегите отсюда, придурки!
И вихрем промчался мимо.
— Отходим! — вторил старый граф, перекинул им раненую служанку, и вся честная компания, похватав оружие и горящие лампы, обратилась в повальное бегство. Оборона Воронковки, по всем сраным приметам, провалилась, не успев толком начаться.
— Двери, двери! — закричал Нальянов. — Заступа!
Рух первым вылетел из холла в огромный зал, украшенный позолотой и вензелями. Какие на хер двери? А, вот он о чем… Бучила подождал отступающих и с трудом принялся сдвигать толстенные тяжелые створки.
— Навались! — Граф увлек своих орлов, и двери наконец-то захлопнулись, пропустив напоследок пулю, чиркнувшую одного из слуг по щеке. Вот сука, щель-то оставалась едва ли в пядь шириной. Вот обязательно залетит!
— Теперь в это крыло можно только через второй этаж попасть, выгадали времечко! — неизвестно чему обрадовался Нальянов. — Ох, суки, как они пробрались?
— Да хер ли гадать? — крикнул Бучила. — Как нам теперь из этой крысоловки сбежать?
Его начала потихоньку захлестывать безрассудная смертельная паника. Усадьба из крепости превратилась в ловушку, и выхода не было. По крайней мере, казалось именно так. Еще чуть-чуть, и весь особняк будет набит бунтовщиками до самых краев. И окон, мать его, нет… Сейчас дай волю, с любого этажа бы сиганул. Лучше ноги переломать, чем если порвет озверевшая, хлебнувшая крови толпа. Хотя еще обиднее, когда сломаешь ноги, и тебя, хромого и воющего, поймает та самая озверевшая, хлебнувшая крови толпа.
— Есть шанс! — Граф ринулся через зал. — Нам только дай бог до подвала добраться.
Из зала выскочили в широкий залитый тьмой коридор. Отовсюду неслись крики, звуки ударов и выстрелы. Бунтовщики, казалось, были повсюду, стремительно захватывая гибнущий особняк.
— Сюда. — Нальянов устремился к стене и затопал сапожищами по каменной лестнице вниз, в цокольный этаж. Рух поскользнулся, едва не упал и покалеченным зайчишкой запрыгал за ним. В затылок тяжело дышали и отдувались слуги. Какого хера он, интересно, творит?
Лестница кончилась, оборвавшись в длинной комнате с низким сводчатым потолком, заставленной ящиками, корзинами и пузатыми бочками. Пахло соленой рыбой и плесенью. Следующая комната оказалась винным погребом со стеллажами вдоль стен, с разложенными пыльными, затянутыми паутиной бутылками.
— Сотню лет собирали! — ни с того ни с сего охнул граф. — Дед еще начинал. Теперь все прахом пойдет. Дьявола сыть!
Рух машинально сцапал первую попавшуюся бутылку, выдернул пробку зубами и забулькал прямо на ходу, дергая кадыком. Вкуса не чувствовал — винишко, стоящее, наверное, целое состояние, пошло как простая вода.
Следующее помещение он уже узнал. Здесь горела парочка ламп и стояли десятка два добротно сколоченных нар. Сюда поселили деревенских из Нефедовки. Людишки все были здесь и испуганно жались к стене. На общем фоне выделялись только необычайно спокойная Серафима и Аленка, заслонившая мать с черенком от метлы наперевес. Войско мечты, мать его так.
— Как настроение? — нарочито весело пропел Бучила. — Не ждали меня?
— Ждали, как же не ждать? — откликнулась Серафима, немного смягчившись в лице. — Страх-то какой, говорят, бунташники нападение учинили.
— Штурмуют особняк, и хорошо получается, я вам скажу. Мое почтение. Они уже внутри, бодренько режут всех, кто под руку попадет. Но у нашего радушного хозяина имеется план чудесного спасения. Ну правда же, граф?
— Если опередим врага, то вполне! — подтвердил Нальянов. — У меня тут припрятан подземный ход на всякий непредвиденный случай. Но до него сначала надо добраться. Поспешим!
«Надо же, и ход подземный припрятан», — восхитился Бучила. Не граф, а золото золотое. И приказал деревенским:
— Так, кто помирать не спешит, бегом за мной и не отставать.
— А как же коровки? — простонал тощий бородатый мужик. Тихон или Феофан, дай Боженька памяти. Или Ерема. Да какая на хер разница?
— Ты дурачок, что ли, местный? — умилился Бучила. — Какие коровки? Забудь. От коровок твоих рожки да ножки остались уже. О семье подумай, полудурок малахольный. Руки в ноги и бегом, выкидыш коровий.
И ринулся следом за графом уже не оглядываясь. Пристроился ли сзади мужик и все остальные, его нисколько не волновало, такая катавасия пошла, нынче каждый сам за себя. Соседнее подземелье оказалось огромным дровяником, под самый потолок набитым березовыми поленьями. Здесь было очень сухо, от резкого пряного запаха бересты кругом пошла голова. В проходах между гигантских поленниц мог идти только один человек, так что колонна отступающих растянулась длиннющей змеей. Дальше цоколь превратился в затейливый лабиринт забитых рухлядью комнат, крохотных каморок непонятного назначения и расходящихся в разные стороны коридоров. Очередная лестница плавно увела вниз, в огромный темный подвал с кирпичными стенами, сочащимися влагой и холодом. Местами с потолка свисали длинные белесые корни. Под ногами то шуршали мелкие камни, то хлюпала жидкая грязь. Отблески масляных ламп отбрасывали причудливые жуткие тени.
— Далеко еще? — спросил Рух, догнав графа.
— Немножко осталось, — прохрипел Нальянов. Бег вымотал хоть и крепкого, но все ж старика. — И надо молиться, чтобы бунтовщики туда вперед нас не добрались. Как они двери взломали, ума не приложу. Невозможно было сие. Видать, правильно про них говорят — колдуны и дьяволу продались.
Они свернули за поворот и нос к носу столкнулись с бегущими навстречу людьми. Рух едва не пальнул с перепугу из единственного заряженного пистоля и сдержался только в последний момент, увидев приметные чепчики и кружевные передники. В узком проходе обнаружились две горничные и молодой чисто выбритый мужик в ливрее зелено-желтых графских цветов.
— Ваша милость! — всплеснула руками служанка лет двадцати с миловидным, усеянным веснушками лицом. — А мы уж не чаялись! Что творится, что творится…
— Убивают всех, еле спаслись! — заголосила вторая, постарше, со строгим иссохшим лицом, сжимая в одной руке еле теплившуюся лампадку, а вторую держа за спиной. — К тайному ходу бежим, да не знаем, где он. Спасайте, хозяин!
— Марфа, Настька, Трофим, — удивился Нальянов, — неужто живые? Как же я рад! Трофим, сукин сын, ты ведь в правом крыле дверь охранял, сумел, значит, утечь? Что там случилось? Хотя ладно, потом, все потом…
— А мы тебя, Мишенька, искали, — прошипела вдруг та, что постарше, и узкое некрасивое лицо стало хищным змеиным. Она швырнула лампадку Руху в лицо и резко рванулась навстречу, в пляшущем оранжевом свете мелькнула острая сталь. Граф странно всхлипнул и недоуменно посмотрел вниз. В животе у него торчал длинный нож.
— Марфа? — недоуменно выговорил Нальянов и саданул ей в отместку эфесом. Молодая бешеной кошкой сиганула на увернувшегося от лампадки Бучилу, размахивая широким и тяжелым тесаком для колки лучины, он и моргнуть не успел, как левое плечо обожгло. Сукин сын Трофим успел откуда-то вытащить нелепого вида самопал и принялся торопливо раздувать нехотя тлевший фитиль. Все это уложилось в мгновение, и тут же коридор взорвался криками, стонами, матом. Веснушчатая вновь занесла тесак, рожа перекосилась, растеряв всю миловидность.
— За крестьянскую царицу! — заорала она.
— Ошалела, паскуда? — Бучила успел перехватить вооруженную руку и от души врезал лбом в оскаленное лицо. Хрустнуло, крик вбился в горло вместе с кусками черепа и выломанных зубов, веснушчатую откинуло, она сделала пару нетвердых шагов назад и упала плашмя. Нальянов успел заколоть Марфу шпагой, прыгнул к Трофиму, но тот, так и не совладав с самопалом, бросил оружие, развернулся и опрометью ударился в бег, оря ломким фальцетом:
— Здесь они, здесь! Все сюда! Сюда! Сю…
Крик резко оборвался. Ах-ах, ну и дурак. Рух одобрительно хмыкнул, увидав, как незадачливый беглец со всего маха в кромешных потемках напоролся на низкую кирпичную арку башкой и свалился без признаков жизни. Треск проломленного лба был приятен и сладок на слух.
Какая бы херня тут ни творилась, разбираться было некогда. Совсем близко послышались приглушенные крики. Сучьего Трофима все же услышали.
— Граф, живой? — Рух повернулся к Нальянову.
— Ж-живой, всего лишь царапина, — просипел граф. Брехал, конечно. Лица на нем не было, он выронил пистолет и зажимал рукой рану в левом боку. Сквозь пальцы толчками плескала нереально черная кровь.
— Идти можешь?
— Могу, надо спешить, — выдохнул Нальянов, перешагнул мертвую горничную и поспешил вперед, прямо в жуткую темноту.
Насчет «могу» граф, конечно, тоже соврал. Вот такие нынче дворяне пошли, враль на врале и вралем погоняет. Отмахал шагов двадцать, захромал, засипел, выронил шпагу и привалился к стене.
— Притомились, ваше сиятельство? — посочувствовал Рух и приказал слугам: — Хватайте хозяина и тащите. Быстро!
Двое дюжих парней из тех, которые вместе с графом охраняли парадную дверь, кинулись к Нальянову.
— Не трогать, не трогать, я сам! — Михаил Петрович забился у них в руках. И откуда только силы взялись? Мгновение назад помирал, а тут заартачился. — Я дворянин, — захрипел Нальянов.
— Да всем похер. — Бучила жестом велел слугам заканчивать дело. — Пока ты тут строить из себя благородного будешь, нас переловят, как крыс. Все, двинули!
— Шпага, шпага… — запричитал граф.
— Забудь, какая шпага тебе? — вызверился Рух. — Идти куда?
— Т-туда, — Нальянов кивнул на темнеющий коридор и обмяк. — Немного осталось.
— Немного, — передразнил Бучила. Не подвал, а катакомбы поганые, пока из конца в конец пройдешь, жить не захочется. Понастроят хором, а ты тут бегай-страдай.
Он первым ворвался в следующую комнату, стены и потолок сразу отхлынули, подарив долгожданный простор. Оглядеться толком не успел, в коридоре напротив замелькали отсветы, резанули громкие голоса, и тьма извергла из себя с десяток вооруженных, размахивающих факелами людей. Хотя поначалу показалось, что нелюдей. В глаза бросились белые черепа вместо лиц, словно мертвяки, разложившиеся до кости, восстали и взялись шнырять по графским владениям.
Рух пальнул навскидку, попав прямо в раззявленный криком рот, обнажил тесак и храбро прыгнул назад, давая людям Нальянова показать себя. Их-то много, и бабы нарожают еще, а такой красивый и умный вурдалак на всем свете один, надобно его поберечь. Вражина, словивший пулю хлебалом, передумал страшно орать и упал, хлестнув мозгами на бегущих следом подельников. Бучила даже расстроился. Думал, что мертвяки, ан нет, живы-живехоньки, а черепа — всего лишь грубые рисунки на оскаленных рожах. Да и то не у всех. Только у самых одаренных, видать.
Графские слуги, натасканные и вышколенные старым воякой, не сплоховали, с честью выдержав первый, самый страшный удар. Оглушительно бахнули выстрелы накоротке, жутко звякнула сталь, кто-то завыл, темнота заклубилась облаками порохового дыма, украшенными по закраинам расплывчатой оранжевой дымкой от света факелов и мерцающих ламп. Рух секанул наотмашь, практически ничего не видя и ориентируясь лишь на блеск лихорадочных глаз. Рука дернулась, значит, попал. Куда, в кого, один черт разберет. Все смешалось, завертелось в смертоносном вихре, утонуло в матерном вое и стонах. Едкий запах сгоревшего пороха перебил аромат пролившейся крови. Слуга, бьющийся прямо перед Бучилой, охнул и отшатнулся, зажимая страшно рассеченное наискось лицо. Невысокий кряжистый бунташник набросился на Руха, споро орудуя саблей. Бучила отпрыгнул в сторону, прикрываясь раненым, ослепшим слугой, и ткнул острием из-под него, угодив атакующему в открывшийся бок. Тут же откуда-то из темноты вылетела узловатая дубина и угодила Руху в плечо. Левая рука онемела и повисла как плеть. Вот сука… Все перемешалось, бой превратился в яростную скоротечную свалку.
Бучила отмахнулся и наитием почувствовал новую опасность. Сзади появился кто-то огромный, страшный, провонявший потом, чесноком и скисшим вином. Рух отразил очередной взмах дубины, прекрасно осознавая, что сейчас его насадят на какую-нибудь мерзкую ржавую железку, как поросенка на вертел. Не смертельно, конечно, но и приятного маловато… Дурака с дубиной затянуло куда-то вглубь схватки, на его месте возник один из слуг графа, разя во все стороны палашом. Бучила шкурой почувствовал, как скотинина, подкравшаяся сзади, заносит оружие. Ну все, вот и песенке конец…
Но подленького удара в спину не последовало. Позади раздался сдавленный всхлип. Рух развернулся и увидел жирного, приземистого, почти квадратного бунтовщика с белым черепом, намалеванным на бородатом лице. Он давился хрипом и хватался за вскрытое горло руками, больше похожими на свиные окорока. А за ним застыла побелевшая Серафима, сжимающая окровавленный нож. Вот так сюрприз! Удивляться было некогда, поток нападавших иссяк, каменный пол выстлали вперемешку раненые и мертвецы. Отовсюду неслись стоны, хрипы и причитания. Запах крови и дыма был так густ, что можно было вешать топор. Большинство источников света погасло в разыгравшейся кутерьме, и подземелье тонуло в колыхающейся, живой темноте.
— Граф! Граф! — заорал Бучила.
— Тут я, — слабенько отозвался Нальянов.
«Слава богу, живой», — с облегчением подумал Рух. Сейчас для полного счастья не хватало бы только, чтобы граф окочурился, разрушив последнюю надежду на приемлемое завершение этой истории.
— К подземному ходу, быстро! — крикнул Бучила, прекрасно понимая, что совсем скоро тут будет не протолкнуться от подоспевших на шум и крики бунтовщиков.
— Раненые тут, — из полутьмы выплыло костлявое лицо Нальянова. Граф безвольно обвис на руках у слуги с рассеченным лбом. Кусок сорванной кожи с волосами сполз на щеку, превращая человека в страшное чудище.
— Ну и чего ты предлагаешь, на себе их тащить? — спокойно спросил Рух.
— Добить надо тех, кто не может идти, — прохрипел Нальянов, — иначе от разбойников примут самую лютую смерть.
— Добрый ты мужик, граф, — восхитился Бучила. — Но давай-ка в следующий раз, некогда нам. Иначе все в скорости примем эту самую лютую смерть. Веди, граф!
Нальянов, матерясь и постанывая, похромал в темноту, опираясь на плечо слуги, за ними Рух и все, кто еще мог хоть как-то идти. Кишка очередного бесконечного коридора вывела в небольшую комнату с низким сводчатым потолком. Граф устремился к противоположной стене, зазвенел связкой ключей, рывком распахнул низкую, узкую, совершенно неприметную дверь и захрипел:
— Сюда, сюда…
Рух пригляделся. Вниз, в кромешный мрак, сбегала каменная лесенка с окатанными временем и влагой ступенями. Будет здорово, окажись там уютненький тупичок…
— Идите, идите! — прохрипел граф. Со всех сторон, из коридоров и отнорков, неслись топот и крики. — Через сто саженей ход выведет в лес, в овраг.
— Так, пошли, не задерживай! — Бучила схватил подвернувшегося под руку слугу с лампой за шиворот и рывком отправил в открытую дверцу. — Не суетиться, смотреть под ноги!
Народишко послушно кинулся наутек.
— Петр, проводишь их, ты тут все знаешь. — Нальянов подтолкнул неотступно маячившего рядом слугу. — И это, саблю мне оставь, свою-то я потерял, растяпа этакий.
— Барин, да как же, да ка… — растерялся слуга и тут же осекся.
— Пошел отсюда, сказал, — оборвал граф и вырвал саблю. — Прощай, Петр. И ты, Заступа, прощай.
— Может, с нами? — на всякий случай спросил Бучила. Выбор старого вояки его нисколько не удивил. Как он там говорил? «Я ни разу не отступал»? Ну да, теперь и нечего начинать.
— Мне все одно — конец. — Нальянов поморщился. Кровь из раны в боку выплескивалась потоком. — А так, глядишь, успею забрать с собой хоть одного. Или пару. Проваливай, Заступа. Как спустишься, отсчитай четыре столба и этот, четвертый, сноси. И сразу беги, так как ни в жизни не бегал, за тобой обвалится все, и эти суки вас не достанут уже. Я бы и отсюда мог, да силенок не хватит. С богом.
— Прощай, граф, — кивнул Рух и последним устремился на лестницу. За спиной хлопнула дверь, лязгнул замок. Граф Нальянов остался капитаном на своем гибнущем корабле.
Внизу мелькали тени и свет, слышались тихие голоса. Бучила поскользнулся в потемках и едва не упал, схватившись за сырую кирпичную стену. Еще не хватало кубарем сверзиться под ноги подопечным. Явление во всей красоте, мать его так. Не оберешься стыда. Его встретили настороженным молчанием и застывшими мертвыми лицами. Люди толпились на крохотной площадке с единственным проходом в стылую темноту, шириной едва в пару локтей. Щас отсев толстяков произойдет…
— Чего стоим, кого ждем? — нарочито весело спросил он. — Ходу, друзья мои, ходу! Вихрем!
— А Михаил Петрович где? — растерянно спросил один из немногих выживших слуг.
— Остался задницы нам прикрывать, — сообщил Рух. — То ли герой, то ли дурак, то ли смерти заждался. Одно другому разве мешало когда? Все, не до разговоров, бегом!
Люди устремились в узкий проход, Бучила выждал немного и бросился следом. Где эти столбы драные? Ага, вот. Просмоленное бревно подпирало низкий, опасно нависающий потолок. Склизкое, лоснящееся, поросшее едва заметно светящимся мхом. Сука, мох. Только его и не хватало еще. Дальше столбы пошли через каждые десять шагов. Рух насчитал четвертый, уперся в стену спиной и надавил что было сил. Левая рука, отведавшая разбойничьей дубины, только мешала, не поднимаясь и обвиснув, как тяжелая мокрая тряпка, оттого рывок вышел курам на смех, столб даже не шелохнулся. Да твою же мать! Пальцы погрузились в противный, покрытый липкой слизью мох. От такого не жди никакого добра. Рух знавал одного копаля, грабителя древних могил. Так тот тоже вляпался в какой-то задристанный мох. Вроде ничего страшного, да только дней через десять руки копаля начали обрастать точно таким же мхом и избавиться от напасти не получалось, чего он только не пробовал: и к знахаркам ходил, и в церкви молился, и мазей всяких ведерко извел, и огнем прижигал. Через месяц весь покрылся черным мхом, загнил и помер в мучениях. Вот тебе и мох. В наше время ничего ручонками трогать нельзя…
Рух прекратил попытки и навалился на столб всем весом, здоровым плечом. Давай, миленький, давай… А если обсчитался и не тот столб? Математика не самая сильная сторона. Вот будет потеха… Опора вдруг дала слабину и сдвинулась с места. Над головой подозрительно затрещало. Нет, та опорушка, та. Столб провалился, и Бучила едва не упал следом за ним, с трудом удержался на ногах и опрометью кинулся по коридору, нещадно обдираясь о стены. Позади глухо ухнуло, словно вздохнул великан, пол под ногами заходил ходуном. Рух кинул взгляд за спину. Потолок, насколько хватало глаз, медленно оседал, оставшиеся столбы ломались, как спички, не в силах выдержать массу земли. Еще мгновение, и вся начальная часть подземного хода обрушилась. Оставалось надеяться на мастерство неизвестных строителей, иначе весь коридор грозил превратиться в натуральнейший склеп. И не хотелось думать, что будет с бедным вурдалаком, приваленным десятком берковцев [2] глины и каменных валунов. Интересно, сдохнешь с тоски и обиды или будешь тыщу лет землю несоленую жрать? Надо бы на досуге выяснить этот вопрос… По слухам, вурдалаки в могилках сотни лет могут живехоньки пролежать, и не дай божечки кому раскопать. Дюже злой выбирается из заточения вурдалак. И голодный прежде всего…
Строители, на счастье, все же не подвели, и нора обвалилась только там, где положено, наглухо отрезав дорогу возможным преследователям. А таковые бы точно нашлись. Хитро задумано. Недаром граф упомянул, что и из поместья можно такое проделать. Даже если вражины разыщут подземный ход и попытаются незвано-негаданно явиться на огонек, их ждет до крайностей неприятный сюрприз. Надо бы дома что-то подобное смастерить…
Узкий ход резко свернул налево. Огоньки отступающих основных сил маячили далеко впереди. Определенно, самое шустрое животное — это спасающий свою никчемную жизнь человек. Вона как улепетывают, хоть бы одна сука спохватилась, что куда-то запропастился героически раненный вурдалак. Неблагодарные сволочи. Потолок становился все ниже и ниже, и скоро пробираться пришлось, согнувшись в три погибели, то и дело скрябакаясь головой. В рожу вдруг ударил поток прохладного свежего воздуха, разогнав прель и затхлость подземного хода. Огоньки потухли, и Рух увидел среди кромешной тьмы светлеющее пятно. Через мгновение он пробкой вылетел из подземелья, едва не столкнувшись с мнущимся на выходе мужиком, и оказался в неглубоком овраге, густо заросшем папоротником и мохнатым хвощом. Над головой дыбились огромные елки, свесив с обрывистых склонов бородищи цепких корней. Среди ветвей проглядывали редкие звезды. За спиной зияла распахнутая, совсем крохотная, неприметная дверь, тщательно скрытая среди зарослей крапивы и бузины. Бучила захлопнул ее и понимающе хмыкнул. Снаружи дверца была обшита обомшелой сосновой корой. Днем в шаге пройдешь — не разглядишь. Где-то совсем рядом мелодично журчал ручеек и пищали оголодавшие комары. Скверня сменила цвет и заливала окрестности ядовитым бледно-зеленым сиянием.
Люди сбились в кучу, как овцы, слышалось тяжелое, надсадное дыхание. От запаха страха и пота кругом шла голова.
— Здесь ждите, — тихонько приказал Рух и полез по склону, осыпая песок и хватаясь за скользкие корни. Левая рука все так же не слушалась. Да чего с ней, черт побери? Разбираться с непослушными конечностями было некогда, Бучила спешил оглядеться вокруг и хоть немного сориентироваться. По прикидкам, потайной ход увел от поместья не особенно далеко.
Так примерно и вышло. Он с трудом вскарабкался наверх и с пригорка, саженях в полстах, увидел усадьбу. Вовремя утекли. Левое крыло барского дома горело, выбрасывая в темное небо клубы дыма и снопы оранжевых искр. Из окон летела мебель, посуда, картины, охапки одежды и прочая ерунда. Пожарная команда из озверевших бунтовщиков с матерными воплями и криками спасала хозяйское добро. В парке и перед домом было не протолкнуться от вооруженных, возбужденно галдящих, размахивающих факелами людей. На глаз сотни две, а может, и три, беснующихся, словно черти в аду. И разрастающийся пожар добавлял картине нужные краски. От нестерпимого жара лопались стекла, пламя гудело и через окна захлестывало на крышу.
За спиной затрещало, Рух скосил глаза и увидел взбирающихся по склону Серафиму с Аленкой.
— Я велел ждать, — строго сказал он.
— Страшно без тебя, — призналась Серафима и протянула руку. — Мы уж лучше тут, при тебе.
Бучила перехватил твердую, мозолистую от непрестанного труда ладонь и рывком вытащил Серафиму наверх, невольно зацепившись взглядом за колыхнувшуюся в распахнутом вороте крупную грудь. И предупредил:
— Здесь-то еще страшней. Усадьбу запалили, стервецы.
— Огонь очищает, — невнятно сказала Серафима и замерла, словно завороженная видом горящего дома.
— А меня, а меня! — запищала Аленка. — Меня поднимите! Про меня, что ли, забыли?
— Сама выкарабкивайся, не маленькая, — фыркнул Бучила. — А то визжать-то ты мастерица.
— Да я сорвуся сейчас! — Аленка безуспешно хваталась за край, вырывая комья травы. — Ну мам!
— Срывайся, мне что? — пожала плечами Серафима.
— Так убьюсь.
— Нарожаю еще. Дурацкое дело не хитрое.
— Сговорились, да? Сговорились? — закипела Аленка.
— Да прекрати ты шуметь. — Рух ухватил ее здоровой рукой за шкиряк и вытащил наверх. — Цыц у меня!
Аленка зафыркала рассерженной кошкой, но возражать не стала, во все глаза уставившись на полыхающий дом. Пламя стремительно охватывало усадьбу, бунтовщики выпрыгивали из окон, прихватив кто что успел. Слышались крики и восторженный смех. В парке вспыхивали огни, бунтовщики тащили охапки сена, обкладывали деревья и поджигали. Горела часовня. Пламя стремительно ползло вверх и жадно лизало позолоченный крест. Слухи не врали. Безбожники и христопродавцы как они есть. Рух за свою долгую жизнь всякого навидался: разбойников, грабителей, мародеров и насильников всех возможных мастей. Их всегда объединяло только одно — даже самые безумные из этой братии никогда не сжигали церкви. Нет, ну там монашек снасилить или иконы в серебряных окладах спереть, это-то завсегда, но чтобы жечь… Храм божий — единственное место, где можно спастись, когда Скверня наливается кровью и окрестная нечисть ползет из лесов. Так было и раньше, а после Пагубы это правило записано кровью. И самый распоследний убивец и козотрах знает: как станет худо, он постучится в кованые храмовые ворота и ворота эти откроются, невзирая на то, кто он и сколь нагрешил. И то, что происходило сейчас, было нереальным, невозможным и страшным…
— Церкву запалили, негодники, — изумился Бучила. — До такого даже я не додумался. Не, ну мечталось порой, но чтобы так. А, признаться, не верил, когда на каждом углу трубили, дескать, бунташники — сборище самых отъявленных сатанюг. Теперь-то, конечно, вопросов нет. Не, ну ладно церковь, меня самого подмывает подчас, но деревья зачем?
— Не сатанисты они, — тихонько возразила Серафима и на мгновенье смешалась, — хотя и не скажешь со стороны. Веруют они и в Бога, и в Христа, и в Святую Троицу.
— Чё-то не очень похоже, — возразил Рух. — Хотя нет. Вообще не похоже. Не припомню, чтобы в Библии говорено было, будто церкви надобно поджигать. А я в Писании разбираюсь получше иного епископа. Лет пять тому хотел податься на богословские чтения, ради забавы спор с попами там учинить, о создании Земли за шесть дней и на хрена было так торопиться, если вышло паршиво. Но спора не получилось, выгнали меня с тех чтений взашей, едва вызнав, кто я такой.
— Не похоже, — согласилась Серафима. — Сложно у них все устроено, свечей не ставят, крестов не носят, патриарха не признают. «Детьми Адама» величают себя, хотят былую чистую веру возродить, без попов и церквей. А в парке яблони жгут. Яблоко — дьявольский плод, из-за него все беды у рода людского.
— Ах вот даже как, — удивился Бучила. — Выходит, обыкновенные еретики? Яблоки, блядь, во всем виноваты. Тьфу, а шуму-то, шуму. Будто и рога у бунтарей растут, и копыта, и шерсть во всех приличных и неприличных местах, и верховодит ими чуть ли не лично сам Сатана. А оказывается, просто очередные полудурки новую веру изобрели. Старая-то скучная больно, тут соглашусь. А эти вроде и при Боге, а можно любое непотребство творить. Правильно понимаю?
— Вроде того, — кивнула Серафима. — Видел, морды белым накрашены?
— Видел. Симпатичные черепа. — Бучила на мгновение задумался. — Стой, дай угадаю, «Адамова голова»?
— Она самая, — подтвердила женщина. — И на знаменах тоже у них. Адамчиками кличут себя.
— Адамчиками? Етить твою мать. Чудны дела Господа нашего, — восхитился Бучила. — Какого только не подкинет говна. — Он осторожно тронул Серафиму за плечо. — Ты это, слышь, вроде как спину прикрыла мне в подземелье, но не думай, что жизнь мне спасла и будто отныне я перед тобой в неоплатном долгу. Хер там бывал, я бы и сам справился.
— Сам так сам, — откликнулась Серафима. — И плату взыскивать не собираюсь, платой мне мертвый адамчик. И предчувствие у меня, если к тебе поближе держаться, то плата эта будет только расти.
— Не любишь их? — спросил Рух.
— У меня с тварями свои счеты, — от Серафимы пошла волна ненависти. И затаенного страха. — Убивала, убиваю и буду убивать. Костьми лягу, но последнему горло перегрызу.
— Боевая ты баба, — восхитился Бучила и тут же настороженно замолчал. Возле горящего особняка затеялась суета. Из толпы вывели кучку испуганных, в кровь избитых людей в изодранных ливреях и платьях горничных. Ясненько, выжившие слуги. Было их не больше десятка. Они стояли, вжав головы в плечи и пряча глаза. Вокруг них вопила и бурлила распаленная боем и кровью толпа. Один из адамчиков — видимо, главный, — здоровенный лохматый детина, что-то громко и властно заговорил, расстояние и шум толпы глушили слова. Слуги заволновались, задергались, явно не зная, что делать, потом от них отделился долговязый мужик и уковылял в сторонку, за ним бабенка, еще мужик и еще… Спустя мгновение тех, кто не отошел, осталось лишь трое. Они сбились в плотную кучу, и Рух шкурой чувствовал идущую от них обреченность.
— Адамчики предложили на свою сторону перейти, — горячо зашептала всезнающая Серафима. — Я такое видала. А эти не согласились. И зря.
Главный бунташник что-то сказал свеженьким предателям, и по его знаку им под ноги швырнули пару ножей и топор. Те растерянно запереглядывались, один замотал головой, и атаман тут же саданул его в висок булавой. Человек дернулся и свалился мешком. Атаман снова заговорил, указывая на брошенное оружие. Один из оставшихся верным присяге насмешливо крикнул что-то в сторону бывших товарищей. Долговязый мужичонка, первым переметнувшийся к бунтовщикам, подхватил топор и наотмашь ударил насмешника в грудь. Тут же остальные, как по команде, похватали ножи и накинулись на обреченных. Кому не досталось оружия, били кулаками и топтали упавших, спасая свою никчемную, жалкую жизнь. И Рух их не судил. Не за что. Да и рылом не вышел, раз сам с ними спина к спине не стоял. И не дай бог на месте том побывать. Через мгновение все было кончено, на земле остались искромсанные истерзанные тела. Бунтовщики орали, приветствуя новых собратьев. Повязанных кровью, смертью и страхом.
Толпа заволновалась, отхлынула, давая проход, и двое бунтовщиков вытащили безвольно обмякшего человека. В алых отсветах пылающего пожара Рух узнал графа Нальянова. Босого, избитого, с лицом, превращенным в жуткую алую маску. Камзол обвис лохмами, шляпа пропала, обнажая полысевшую голову. Атаман грубо схватил графа за подбородок, рывком поднял голову и быстро заговорил. Михаил Петрович закашлялся и плюнул атаману в лицо. Тот перестал улыбаться, утерся и что-то коротко приказал. Старого графа потащили к горящему особняку под вой и улюлюканье. Рывком прислонили к двери и раскинули руки. Страшно и громко застучали молотки. Граф Нальянов, непобежденный и несломленный, распятым повис на дверях своей крепости. И вместе с ним в ту кошмарную ночь были распяты совесть, милосердие и добро. Все то, на чем еще держался этой прогнивший, обреченный на муки и страдания мир. И огонь все ближе подбирался к нему. Рух отвернулся, только когда одежда вспыхнула от нестерпимого жара и кожа пошла пузырями. Когда даже железный граф Нальянов не смог больше молчать…
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Адамчики явились после полудня. Сначала на западе к далеким черным дымам добавились клубы пыли, и из клубов этих по Бежецкому тракту посыпались настоящие орды. По-хозяйски свернули к Птичьему броду и вышли к Нелюдову с севера, нещадно вытаптывая молоденькую нежно-изумрудную рожь. О хлебе уже и не думал никто, тут бы до завтра дожить… Разбойное войско обошло Лысую гору и начало скапливаться в излучине Мсты, на общинных заливных лугах, в версте от нелюдовских башен и стен. Пешие, конные, обозы, телеги. И не было им конца. В селе истошно били в набат, мужики, похватав оружие, спешили на стены, бабы плакали и прятали в подполья детей. На паперти выли юродивые, пророча погибель и смерть, и нужно было бы поганцев унять, да ни у кого не поднималась рука. Беженцы, во множестве накопившиеся возле села, принялись умолять их впустить, но ворота остались закрыты, и люди при виде подходящих бунтовщиков ринулись прочь. На юге их поджидало бездонное Хорицкое болото, а на востоке кровожадно притихшие Гиблые леса, полные нечисти и мавок сверх всяких краев. И узкая дорога на Бежецк. Из сотни выживет, даст бог, десяток. И другого выхода не было. Нелюдово непомерной, огромной ценой спасало себя. Выстоит село, и на косогоре над речкой появится часовня или крест в память о невинно убиенных. И зажгутся поминальные свечи. А ежели не выстоит, то и горевать будет некому…
— Что-то предчувствие нехорошее, — вполголоса сказал стоящий рядом с Рухом на надвратной башне Фрол Якунин. Бучила, поутру ворвавшись в село, первым делом обрисовал приставу гадскую ситуацию, рассказал про адамчиков и случай в Воронковке, особенно напирая, что враг был внутри, и им чего-то подобного надобно ожидать. По случаю «праздника» Якунин вырядился в старенькую кольчугу с железными пластинами и шлем-ерихонку с наносником и резными щеками. — Сколько их? Тысячи полторы?
— Больше, — обнадежил Бучила. — Три точно есть. И прибывают еще. Все по твою душу пришли.
— Прямо и по мою, — поежился Фрол.
— Всякому ведомо, — успокоил Рух. — Бунтовщики простой люд на свою сторону тянут, а попов и чиновников вешают. Всех, кто при власти. Ты, значит, с нашим попом Ионой в преогромной опасности.
— Так и ты тоже при власти, — возразил Якунин. — Правая рука моя, высоким званием обличен.
— Это да, промашка вышла, — согласился Бучила. — Надо было, как все затеялось, тебя на хер послать и горя не знать. Сколько раз зарекался в дела людские не лезть, да ничего не учит меня. Одно горе имаю от доброты своей ко всяким просящим. Сидел бы сейчас у себя в норе да смотрел, как тебя поджаривают живьем. А ныне? Помрешь ты, Фрол, и я сгину через тебя. А мне еще жить да жить до Страшного суда.
— Поджаривают. — Фрол мелко перекрестился. — Ты мне как про Нальянова обсказал, с тех пор из ума не идет. Ужас какой. Где это видано так с человеком?
— Вчера, что ль, родился? — прищурился Рух. — Человек человеку волк. Знаешь, когда сказано? И я не знаю, но давненько, еще когда римляне в красивых халатах ходили, оргии устраивали, мудрости изрекали и заодно резали всех, до кого сумели достать. С той поры все стало только еще веселей. Фантазия разыгралась нешуточно, оттого убиваете друг друга с выдумкой и огоньком.
— Убиваете? — изумился Якунин. — А ты, значит, не убиваешь никого? Одуванчик божий, мать твою так!
— А ты видел? — тоном заправского стряпчего спросил Рух. — Не видел. А не пойман, не вор.
— По весне двое прохожих пропали возле Лысой горы, — уличил Якунин. — А после в реке их нашли.
— Пропали и пропали, мало ли случилось чего, — пожал плечами Бучила. — Может, купаться полезли, май-то дивно теплый стоял. Или разжалобились и захотели раков несчастненьких покормить, в речку и брякнулись. Я откуда знаю, чего у кого в голове. А может, решили вурдалачьи подземелья по дурости осмотреть, золото поискать, да переоценили себя и померли от разорванных жоп. Я не зрел никого. Спал. Спать страсть как люблю. А когда по подземельям без спросу шарятся — не люблю.
— А жены? — прищурился Фрол.
— Отпускаю, — не моргнув глазом, соврал Бучила. — Просто старый обычай блюду, а невесту не трогаю, пою-кормлю, разговоры разговариваю и через черный ход выпускаю, толикой денег снабдив, с наказом бежать куда подальше и не показываться назад. Они мне, не поверишь, даже потом письма благодарственные шлют. Поминают мою доброту.
— Письма покажешь? — У Якунина дернулась щека.
— Ошалел? Это же личное, не для посторонних глаз и ушей. Девки-то особо приписывают, мол, Заступа-батюшка, только за ради Христа, от Фролки Якунина депеши скрывай, ибо креста на нем нет и дюже похотью одержим. Страшимся яво.
— Ах, вон оно как, — присвистнул Якунин. — Ну, тогда да, письма показывать не моги, раз обещал.
— Обещаниев не нарушаю, — похвастался Рух, — такой я принципиальный и честный товарищ. — И поспешил сменить щекотливую тему, щелкнув ногтем по фроловской кольчуге. — Ты из какого сундука эту рухлядь достал?
Новгородская армия лет уж как пятьдесят из разного старья переоделась в кирасы, рейтарские пластинчатые латы, кабассеты и паппенхаймы, успешно копируя западных мастеров и последнюю военную моду.
— Отцово железо, — то ли похвастался, то ли пожаловался Фрол. — Разнесло меня в последнее время, еле в панцирь залез.
— А по виду словно твой прапрапрадед в этой срани со Святославом на Константинополь ходил. Хоть бы ржавчину пооттер.
— Да ну, — отмахнулся Фрол, — делать мне нечего? Хай с ней, со ржавчиной, лишь бы держала удар.
— Какой удар? — усмехнулся Бучила. — В сечу, что ли, намылился? Ты ж полководец, должон позади войска стоять в золоченом доспехе, на белом коне, и чтоб хоругвь огромная вилась над головой.
— Ты войско-то видел мое? — Фрол кивнул в сторону замерших на пряслах [3] ополченцев, больше похожих на сборище каторжников или бродяг. — То-то и оно.
Бунтовщики продолжали прибывать, из-за реки тянулись все новые и новые отряды, ватаги и сотни. Со стороны набухающий лагерь в излучине Мсты был похож на ежегодную ярмарку. С одним лишь отличием: на ярмарке в лучшие годы убивают с десяток людей, а нынче собирались без разбору вырезать всех. Орали и суетились люди, поднимались шатры, ржали лошади, насвистывали дудки и боевые рожки. Глухо и страшно постукивал барабан. Дикая картина для богатого купеческого Нелюдова, полторы сотни лет не видевшего войны. Нет, случалось, конечно, всякое, и тати пытались нахрапом взять, и мавки дикие бунтовали, и чудь белоглазая пару раз набегала, и падальщики шалили, но завсегда отрядами малыми и никакой опасности не было. Самое неприятное: на утро тын от крови отмыть да мертвецов обезглавить и прикопать. Но чтобы так…
— Не похожи они на бунтующий сброд, — подал голос Фрол. — Глянь, даже знамена у них.
Знамен и правда было даже больше, чем надо. Почти каждый прибывающий отряд щеголял своим прапором, будто хвастая друг перед другом. В глазах рябило от грубо намалеванных изображений зверей, чудовищ и птиц. Бучиле особенно запали в душу здоровенный лапоть и трехглавый змей, выплевывающий огонь. Но главенствовали над всем этим безобразием два флага: первый — угольно-черное полотнище с белым черепом и костями; второй — ярко-алый, с женщиной в доспехах, золотой короной на голове и младенцем в руках. Что твоя Богоматерь. Расстояние и талант художника не позволяли разглядеть детали, но суть улавливалась достаточно явно.
— Серафима, — громко окликнул Бучила. — А ну, подойди!
На нижней площадке башни тут же затопали, и по приставной лесенке взобралась Серафима — красивая, застенчивая, успевшая постираться и смыть многодневную пыль. И когда только успела? В село приперлись перед самым рассветом, и Рух даже рожу не удосужился умыть и ходил-вонял грязью, копотью и гнильем. Чего, по правде, совсем не стеснялся. Некогда намываться, когда в опасности родное село! Серафиму с Аленкой он, понятное дело, провел с собой, злодейски нарушив распоряжение не допускать в село чужаков. Нет, ну не бросать же их после всего.
— Звал? — Серафима преданно заглянула в глаза.
— Звал, — кивнул Рух и представил женщину. — Это Серафима, моя знакомица новая. А это Фрол Якунин, самый главный в селе, чуть ли не выше меня, а ныне и воевода.
— Здравствуйте. — Серафима поклонилась в пояс.
— Серафима большой полезности человек, многое знает о бунтарях, — пояснил Фролу Рух. — Ты нам, людям темным, скажи, Серафима, что за знамена такие. Черное-то я знаю, «Адамова голова», а второе, алое с бабой?
— С Матерью воздающей, — живо поправила Серафима. — Войском адамчиков несколько атаманов верховодят: Степан Молотобойца, Ефим Дрязга, Игнат Красный и много еще. А это знамя Аньки Стерницы, беглой каторжанки и головорезки, каких поискать. Крестьянской царицей себя нарекла; бар, помещиков и попов бьет смертным боем, а всяким сирым, убогим и властью обиженным она словно мать. Деньги и землю беднякам раздает, сама ничего не имеет, кроме меча, оттого и любят ее. И красивая — страсть, нет бабы прекрасней во всей новгородской земле, и лоно ее обжигает, словно огонь. Сказывают, и правда царского рода она.
— Какого, сука, царского? — поперхнулся Бучила. — Откуда в Новгороде цари?
— А разве нету? — удивилась Серафима.
— И не было никогда. Испокон веку Новгород вольным был.
— Я и не спорю, — согласилась Серафима. — Да только люди говорят, был раньше добрый царь Михаил, шибко простому народу благоволил, и через то богатеи ненавидели и свергли его. В яму посадили, уморили голодом и темнотой. И семью царскую всю извели, спаслась лишь младшая дочь, и было это триста лет назад, и правду сокрыла новая власть и боится этой правды пуще всего. А Анька Стерница — последняя наследница доброго царя.
— Брехня, — фыркнул Фрол. — Какой только не напридумывают херни. Пф, наследница царская.
— За что купила, за то продала, — потупилась Серафима. — Но люди-то верят и идут следом за новой царицей своей.
— Может, и не брехня, — из гадского принципа возразил Фролу Бучила. — Ты, что ли, жил триста лет назад? Вот и я не жил. Кто его знает, как было? Крестьянину жрать нечего, налогами душат, тут волей-неволей поверишь в добренького царя.
— Я на тебя за такие крамольные речи доложу куда следует, — пообещал Якунин.
— Ябеда, — скривился Рух и приободрил Серафиму: — Ты давай расскажи этому толстому дядечке про адамчиков. Пущай просвещается.
— А чего рассказывать? — Женщина потеребила краешки платка. — Ведут себя от Адама, исповедуют, будто все люди одинаковы и не могёт один человек другого за просто так забижать. Не должно быть ни богатых, ни бедных, ни господ, ни холопов, ибо Господь нас всех равными породил. Нет у них брака, нет церквей, нет икон, и все общее: и деньги, и дети, и скарб. Хотят новый райский сад построить здесь, на земле, и ни в чем горя не знать. Да только для этого надо изничтожить всех мешающих простому человеку жить. От этого и война. Богатеи с барьями разве захотят власть отдавать?
— Конечно, не захотят, че они, дураки? — согласился Бучила. — У меня вон попробуй власть забери, так я на говно изойду. Так у меня власти той с гулькин хренок. Чего уж там про больших людей говорить. Тебя, Фрол, взять, кто ты без власти своей? Толстяк, пьяница и обормот. Чего умеешь, кроме как орать и пучить глаза? Ни-че-го. Да ладно-ладно, не бойся, я за тебя постою! — Рух замер. — Ого, гляньте-ка, посольство намылилось к нам.
Со стороны бунташного лагеря неспешно выехали несколько всадников. Бились и хлопали на ветру знамена: с черепом, с дамой в железе и третье — белое полотнище в знак предстоящих переговоров. Оно и хорошо, завсегда лучше сначала поговорить, чем сразу стрелять. Чуть впереди двигались двое бородачей без шлемов, но в латах, и сразу за ними еще человек, разглядеть которого толком не удавалось. Когда расстояние сократилось, Рух понял причину. Человек этот, а вернее баба, был одет в богатое алое платье, отороченное мехом и расшитое золотом и серебром. На голову была наброшена вуаль, скрывающая лицо.
— Крестьянская царица, — выдохнула Серафима. — Самолично пришла.
— Экая честь, — скривился Бучила. — Всегда мечтал на особу царских кровей поглазеть. А чего она закуталась вся?
— Откуда мне знать? — удивилась Серафима.
— Я думал, ты знаешь все обо всем, — огрызнулся Рух и толкнул Фрола локтем. Кольчуга масляно звякнула. — Ты давай не позорься, как переговоры начнешь. Не заикайся, губами не шлепай, слюней не пускай. Делай вид, будто ничего не боишься и на херу их вертел. Но вежливо.
— А я и вертел. — Фрол подобрался, задрал бородищу и громко прокричал: — Не стрелять! Пусть подходят!
По стене пробежал сдавленный шепоток.
Парламентеры не доехали до стен шагов с пятьдесят и замерли, давая себя рассмотреть. Люди как люди, ни рогов, ни копыт, ни безобразных оскаленных харь. И никакого оружия. Знаменосцы одеты в кольчуги, а предводители — или кто их там разберет — в добротные латы, густо покрытые затейливыми письменами. Вот это худой знак, отметил про себя Рух. Всякую херню на доспехах пишут разные полудурки, свихнувшиеся на религии и разных богах. Навроде «Псов Господних» у московитов или рыцарей-тевтонцев. Фанатики, попросту говоря. А с такими пытаться договориться — только время терять.
— Красиво наряжены, — шепнул Фрол. У пристава дернулась щека. — А говорят, голь перекатная и вооружены всяким дубьем.
— На испуг берут, — отозвался Бучила. — Башку на отсечение даю — прислали самых красивых. По амбару помели, по сусеку поскребли. Остальные щеголяют в рваных портках, а в руках косы, вилы да топоры. Я их давеча навидался. Хотя, с другой стороны, особой разницы нет, чем вскроют живот: вилами навозными или золоченым мечом. Вилами даже обидней.
— Это верно, — согласился Якунин.
Бунташники еще немного покрасовались, и один из латников, горбоносый, смугловатый, со страшным шрамом поперек бородатой рожи, поднял руку и пробасил:
— От имени первого человека, детей Адама и Крестьянской царицы зовем на переговор. Я — Петр Колдыба, первый воевода. Со мной Илья Сороток, ровня мне, и пресвятая, Господом выбранная царица Анна.
— И чего вам надо? — проорал в ответ Фрол.
— Хотим избегнуть кровопролитья и брани, — доложил Колдыба. — Условья такие: открываете ворота, даете съестных припасов, сколько нам нужно, и махонькую выплату золотом на нужды «Адамова войска». А такоже выдаете попов, чиновников, купцов и ростовщиков для справедливого суда и расправы. Мы тогда село не трогаем, простым людям обид не чиним. Если не согласитесь, у нас пять тыщ отборных бойцов, пойдем на штурм, и тогда пощады не ждите, вырежем всех.
Повисла напряженная жуткая тишина. Казалось, высеки искру, и воздух загорится огнем. Рух шкурой чувствовал, что многие на стене согласны с условиями. Тут даже и отказываться вроде не к месту, уж больно шикарное предложение — подумаешь, отдать чинуш да попов. Этих-то дармоедов в народе разве жалели когда? Тем более они как клопы: вроде повывел, а они тут же плодятся сами собой. Все выжидающе смотрели на Фрола.
— Ворот не откроем! — чуть поразмыслив, отозвался Якунин. — И не выдадим никого! Остальное могём обсудить! Дадим мяса, хлеба, соли, рыбы и пива, сколько нужно. Деньгой не обидим. Только проваливайте своей дорогой.
— Попов, чиновников, купцов и ростовщиков придется отдать! — возразил Колдыба. — Адамова вера, истинная и изначальная, требует очистить мир от всякой человеческой грязи. От той грязи, что мешает трудиться и жить. Мешает человеку быть человеком. И грязь эта будет пытаться вас переубедить, будет доказывать, что она нужна и без нее вам не обойтись. Не дайте себя обмануть. Решайте.
— Я бы отдал, — шепнул Рух. — Правда, вот какой от вас, мироедов, толк? Все закончится, новых пришлют, никто и не заметит пропажи. Ты подумай, Фрол, спасешь своей жизнью село. Медаль посмертную заработаешь, может, даже статую отгрохают напротив борделя в полный рост на лихом коне. В этих числах людишки будут тебя поминать. Заманчиво, а?
— Ерунду не мели, — испуганно откликнулся Якунин. — Нашел дурака! Ага, как же. Держи карман шире, выдался я. Ум у тебя есть? Я помирать не хочу, мне только жалование повысить обещали, дочь по осени замуж за обормота какого-то собралась, а ты меня толкаешь на грех.
— Это самолюбие в тебе говорит, — медовым голосом пропел Бучила. — Ты подумай, какая благодать жертвенным агнцем на заклание стать. Надо с Ионой переговорить, он, поди, с радостью согласится положить живот за други своя. Заделается святым, на зависть посторонним попам. — Рух закрутил головой, выискивая Иону, но священника нигде не оказалось. Хитрый поп, поди, молил о спасении в своей уютненькой церкви, заместо того чтобы реально помочь.
Колдыба устал ждать ответ и вновь прокричал:
— Выдайте попов, отошедших от Бога, чиновников, купцов и ростовщиков. И также всех колдунов, знахарей и ворожей, как племя, противное Господу нашему. И любую нечисть и нелюдь, и всех, сношавшихся с ней, ибо человек, яшкавшийся с бесами, осквернен и прощения ему нет. Остальных не тронем, мое слово крепко. Клянусь Адамом!
— Не, не будем мы тебя выдавать, — спохватился Бучила. — Люблю я тебя, Фролушка, спасу никакого нет. Будем до конца стоять.
— Ага, по-другому запел? — издевательски ухмыльнулся Якунин и повысил голос: — Подумать нам надо, посоветоваться на вече, как древний обычай велит. Трудный выбор у нас.
Колдыба подъехал к Крестьянской царице, выслушал короткую тихую речь, кивнул и провозгласил:
— Царица времени вам дает до рассвета. С первыми лучами ждем ответ. Если не согласитесь, идем на приступ и пощады не ждите!
Парламентеры развернулись и дали шпоры коням. Взвились опавшие было знамена. В излучине Мсты набухал и разрастался разбойничий лагерь. И все уже знали, что никакого веча не будет и все решено. Нелюдово готовилось обороняться до последнего вздоха.

К вечеру задул неприятненький ветерок и небо затянули свинцовые тучи, укрывшие Скверню. С реки и болот мглистой дымкой пополз холодный туман, затапливая овраги, перелески и берега. Ночка выдалась черная, непроглядная, воровская. Огромный бунташный лагерь подмигивал сотнями разожженных костров. Цепи редких огней протянулись во все стороны, замыкая село в сторожевое кольцо.
— Трави потихоньку, — скомандовал Рух, судорожно хватаясь за растрескавшиеся бревна бойницы, выходящей к реке. Под ногами жадно разверзлась бездонная бездна. Ну как бездонная, вроде всего две с половиной сажени стена, но сейчас эта небольшая сутью своей высота казалась огромной. Веревка, обвязанная под мышками, разом ослабла, он сорвался и ухнул вниз, с трудом подавив рвущийся крик.
— Потихоньку, сказал, — прошипел он.
— Прости, Заступа-батюшка, — без тени раскаяния отозвался голос сверху. Там же чуть слышно хихикнули, матерно заругался Фрол.
— Вернусь, похихикаю вам, — пригрозил Бучила. — Давай, без рывков.
Веревка заскользила мягко и ровно, каблуки зашуршали о сруб и совсем скоро коснулись твердой земли. Рух облегченно выдохнул и поспешно распустил узел на привязи. Уф, а то словно пес на цепи. Хорошо то, что хорошо кончается. Ну, или начинается, смотря с какой стороны поглядеть. Этой прекрасной ночкой он собрался совсем не по бабам или на безделью прогулку. Истомленная бездействием и неизвестностью, грешная душенька требовала веселых приключениев и разных забав. Вот и записался в лазутчики, етишкиный рот. Не, ну а чего, всегда полезно, что там у супротивника посмотреть. Красться во тьме, замирать и чутко прислушиваться, баюкая в рукаве длинный, остро наточенный нож. Романтика, как она есть.
— Три раза дерну веревку, тащите назад. Если не вернусь до рассвета, запомните меня молодым, — прошептал Рух и, не дожидаясь ответа, отлип от стены. Туман в ночном зрении окрасился синевой, огни близкого лагеря отливали оранжевым. Раскидистые ракиты на берегу макали ветки в реку. От воды шла прохлада, пахнущая рыбой и тиной, тонко звенели сатанеющие от духоты комары. Далеко на восходе черное небо подсвечивалось всполохами уходящей грозы. Лягухи, почуяв вторжение, подняли хай. Чтоб вы глотки порвали, подумал Бучила, отмахал две сотни саженей и, благополучно добравшись до сторожевых костров, укрылся в высокой траве. От костра к костру неспешно прогуливались патрули, порой пересекаясь и перекидываясь смешками и короткими фразами. Рух подождал, когда мимо пройдет парочка, за версту разящая потом, кислятиной и мочой, и без труда прошмыгнул мимо, что твоя серая мышь. Бунташный лагерь не спал, гудя рассерженным ульем. Пахло дымом и нечистотами, как от всякого сборища тысяч людей. Повсюду шастали бродячие псы. Бучила, опасливо покружив, добрался до крайних шатров и затаился на границе света и тьмы. Прямо перед ним высился жалкий навес из тряпья, под которым ютились совсем не те, кого увидеть он ожидал. Вместо злобных, вооруженных до зубов бунтарей возле крохотного, плюющегося искрами костерка сидела женщина болезненного вида и двое худющих детей. Старшему лет десять, младшему около трех. Голый малец ползал в вытоптанной траве и что-то искал. Над огнем побулькивал убогий берестяной котелок. Примерно то же самое наблюдалась и дальше — женщины, дети и старики: картина, не особо вяжущаяся со слухами о воинстве Сатаны.
Мелкий и по виду особо опасный и закореневший в злодействах бунтарь пополз от костра, поднялся на кривые тонкие ножки и, пошатываясь, побрел в сторону Руха. Остановился в трех шагах и улыбнулся.
— Иди отсюда, — прошептал Бучила. — Проваливай.
Ребенок прислушался. По-собачьи склоняя голову на плечо, надул пузырь из слюней и загунькал. Живот у него был огромный, надутый, как барабан. Бучила таких навидался за длинную жизнь. Мальчонка пухнул от голода.
— Уходи, — повторил Рух.
Малой обворожительно улыбнулся.
— Ванятка, ты чего там? — окликнула мать. — Никита, сходи за ним. А то вчера у Матрены псы утащили робенка и сожрали в кустах, отбить не смогли.
Старший послушно вскочил, подошел к младшему братику, взял за руку и замер, увидев Бучилу. Вот тебе и лучший лазутчик, мать его так. От детей погорел.
— Мам, там человек, — без особого страха сказал Никита.
— Где? — всполошилась мать.
— Тут, в потемках сидит. Страшный. Хворый, видать.
Мать заохала и пошла к ним. Рух терпеливо ждал, чем все закончится. Дальше скрываться от бабы с детьми было глупо. Может, получится договориться. Иначе бессловесно сбежавший во тьму человек поставит на уши весь лагерь. И тогда начнется охота…
— И правда, человек, — удивилась женщина. — Ты кто таков?
— Адама сын, — отозвался Бучила, пытаясь сойти за своего. — Следом за войском иду, сил не осталось, присел отдохнуть.
— Ночью бродишь? — ужаснулась баба. — Совсем сполоумел? Сюда иди.
Рух вышел на свет, женщина пригляделась и всплеснула руками.
— Господи, спаси и сохрани. Ты живой? На мертвяка обликом схож. Пораненный?
— Измотался, — надавил на жалость Бучила. — Четвертый день в пути.
— Тоже бежишь? Давай к нам, негоже валяться на голой земле. — Женщина жестом позвала за собой. — Чем богаты, тем и рады.
Бучила послушно сел возле костра на кусок драной дерюги.
— Клавдией меня звать. А фамилия наша Тетерка, — представилась баба. — Это сыночки мои, Никита и Ванечка.
— Семен я, Семен Еналей, из деревни Обжерихи, — почти что и не соврал Рух. — Благодарю за прием.
— Так все мы люди, — вздохнула Клавдия. — Хоть и не скажешь по нынешним временам. Страсть, что творится на новгородской земле. Жрать хочешь? По глазам вижу — хочешь. А жрать то и нечего, ты уж не обессудь. Вона, все наши харчи, — она кивнула на котелок. Внутри пузырилось мутное белесое варево с кусками чего-то зеленого. — Водичку забелила остатком муки да накрошила дикого щавеля. Пир горой. Слезы одни. Не побрезгуй, мил человек.
— Сами голодные, — качнул головой Рух.
— Да нам чего, — отмахнулась Клавдия. — Все одно доживаем последние дни. Детей только жалко.
— А если детей жалко, зачем сюда-то пришли? — спросил Бучила.
— Не своей волею, — вздохнула женщина. — Армия идет, а она не разбирает, кто прав, кто виноват. Села и деревни, что под «Детьми Адама» были, сжигают дотла, никого не щадят. Там, позади, все деревья в повешенных мертвяках. Власти не объяснишь, кто бунтовал, а кто нет, всех под одну гребенку гребут. Вот мы и тикаем, прибились к адамчикам, иначе верная смерть. А они нас не гонят, спасибо на том.
— Но ведь и так смерть. — Рух поглядел ей в глаза.
Изможденное, усталое, покрытое сетью морщинок лицо озарила скорбная улыбка, и Клавдия тихо произнесла:
— И так смерть. Да только чуть попозжа. Тем и живем, считаем часы да денечки. Тут больше половины детишек и баб, да еще с ранеными обоз, полтыщи калек. Такое войско у нас, не приведи господь бог. На Крестьянскую царицу надежда у нас, она говорит, что от армии отобьемся и далече уйдем, где нас никто не найдет. Там будет наше царство-государство, и ни в чем знать не будем нужды.
— И ты веришь?
— Верю, — ответила Клавдия с вызовом. — Ну, дура я, чего с меня взять? А только верить мне не в чего больше. Мужа моего адамчики сгубили, не захотел он их веру принять, а я, видишь, с ними теперь. Кто осудит меня?
— Никто, — глухо выговорил Бучила. От услышанного сжалось мертвое сердце. Вот тебе и продавшиеся Дьяволу бунтовщики. Как обычно, за кучей отъявленной лжи скрываются судьбы несчастных, обреченных на нищету и страшную гибель людей. Явились адамчики, принесли горе и смерть. Пришла законная власть, принесла горе и смерть. И никакого выбора нет. Есть опухшие с голода дети и похлебка из дикого щавеля. И есть надежда. Призрак надежды. Насмешка Дьявола. А может, и Бога. Зачастую так тонка грань, отличающая одного от другого…
Притихшая Клавдия сняла посудину с огня, поставила на землю и сунула всем по деревянной ложке. Дети терпеливо ждали. Малой не сводил завороженного взгляда с парящего котелка. В животе у него утробно булькнуло.
— Ванька лягуху проглотил, — усмехнулся Никита и легонько щелкнул брата повыше пупка.
— Лягуху бы да, можно для навару, — согласилась Клавдия и бережно достала обрывок холста. Развернула, словно великую ценность. На тряпице лежал кусок ржаного хлеба величиною с ладонь и толщиной в два пальца. Женщина, перестав дышать, разломила хлеб на три равные части. Два скроешка схватили дети и тут же умяли, прихлебывая горячее варево из котелка. Третий кусочек, присыпав сверху упавшими крошками, Клавдия протянула Бучиле.
— А ты? — с подозрением спросил он.
— А я заеденная с утра, — отмахнулась Клавдия.
— Брешешь, и стеснения нет, — сказал Рух. — От родных детей отрываешь ради меня.
— Господом так заведено. — Глаза Клавдии вспыхнули. — Тебе помогу, и самой помирать спокойнее будет. Верю, осиротеют сыночки мои, и найдется человек, который поможет и им, накормит и обогреет, не даст запропасть. Надежда та крохотная, как свечной огонек. Да только ей и живу.
— Глупости это, — буркнул Бучила и протянул свой кусок Ванятке. Мальчишка не поверил и округлил глазенки.
— Бери, — приободрил Рух. — Наедайся от пуза, ни в чем себе не отказывай.
Крохотная ручонка сграбастала хлеб, поднесла к щербатому рту и замерла в последний момент. Ванятка смущенно засопел и с превеликой осторожностью положил кусочек на расстеленную тряпицу, выжидательно посматривая на мать.
Больше всего в тот момент Рух жалел о том, что не взял с собой хоть какой-то еды. Корочку, засохший в кармане запыленный сухарь… Не думал, не знал, не гадал…
— Ладно, пойду я. — Он чересчур резко встал. — Спасибо за приют и за ласку. Я не забуду. Прощай, Клавдия, береги детей.
И пошел не оглядываясь, стараясь не слушать, что говорят ему вслед. И он не забыл. Спустя множество лет, тяжелых, страшных, полных горечей и невзгод, он помнил эту ночь, эту женщину с добрым сердцем и ее взрослеющих вопреки своей воле детей. И надежда, крохотная, как свечной огонек, освещала ему путь в темноте…
Бучила прибавил шагу и затерялся среди палаток, шалашей, шатров и снующих людей. Спать бунташный лагерь не собирался и вовсе. И что издали казалось грозной неодолимой силой, на деле вышло совершенно не так. Это было не войско, а сборище беженцев: изможденных, голодных, испуганных, выряженных в лохмотья и завшивевшее рванье. Кричали младенцы, плакали ребятишки постарше, причитали бабы, лаяли псы, где-то в стороне хором читали молитву, и эта страшная какофония выворачивала наизнанку нутро. Здоровых, вооруженных, готовых к бою мужиков здесь была едва половина, и все они были заняты делом — точили клинки, развешивали порох, лили пули, сколачивали длинные лестницы и огромные дощатые щиты. У Руха от души немножечко отлегло. Сил у адамчиков оказалось не так уж и много. Для победы нужен перевес раза в три, а его у бунташников не было, и на что они надеялись, было не ясно. Разве еще до утра подкрепления подойдут?
По пути прислушался к разговорам. Бабы вспоминали пропавших мужей и судачили о завтрашнем дне, дети просили покушать. Воины переругивались, обменивались похабными шутками, говорили про штурм и про то, сколько завтра сложат буйных голов.
— Царицу видели сегодня? — спросил сидящий у костра лохматый мужик. — Сенька Глыга сказывал, будто и не царица это вовсе, а девка наряженная.
— Как не царица? — ахнул долговязый парень.
— А вот так. Царица-то фьють, упорхнула, бросила нас.
— Да не может этого быть.
— А кто ж его знает, как есть?
— Не дело мелешь, Кузьма. Людишки и так перепуганы, а ты подливаешь ишшо.
— Да я чего…
— Вот пасть и закрой.
Бучила освоился и шел по лагерю без особой опаски, по-хозяйски поглядывая по сторонам. Его никто не трогал, не одергивал, ни о чем не спрашивал и не докучал. Посреди нового вавилонского столпотворения и подготовки к грядущему бою всем было плевать на одинокого упыря с предусмотрительно намалеванным белым черепом на спине.
Ветерок принес сладкий падальный аромат. Такой бывает возле мест недавних сражений, когда оставленные без погребения тела только начинают превращаться в жидкую кашу. Запах боли, страданий и заживо гниющих людей. Из-за шатра прямо на Руха вылетела молоденькая девица лет от силы пятнадцати: одетая как монашка, худенькая, бледная, с черными кругами, залегшими вокруг лихорадочно блещущих глаз. В руках, сгибаясь под тяжестью, она тащила деревянную бадейку, наполненную кровавым тряпьем.
— Помочь? — сам не зная по какой хрен, спросил Бучила. На мгновение дал слабину, пожалев изможденную девку. Ну, и не без умысла, правда. Человек — скотинина странная, если ему вроде бы бескорыстненько услужить, будет весь твой. Не всегда, конечно, но как повезет.
— Ну помоги, — девка сдула светлую прядь, налипшую на лицо, — держи вот.
Она всучила ему свою ношу. От запаха свежей крови Рух непроизвольно сглотнул.
— Сюда, — девка поманила за собой и объяснила, видимо думая, что новый знакомый испугался алых лохмотьев: — Бинтов нет, а раненых тьма. Холстину отстирываем в реке кое-как, и снова в дело. И так пока не изорвется совсем.
— Значит, много пораненных? — как бы между прочим поинтересовался Бучила.
— Сотни три, — отозвалась девушка. — И больше сотни по дороге схоронили. Ну, как схоронили — головы отрубали и бросали в кусты. Некогда хоронить, армия по пятам.
Она подошла к телеге и принялась выуживать мокрые тряпки, развешивая их по бортам. Рядом стояли еще три повозки, сплошь укрытые кровавым драньем.
— С ног сбиваемся, — пожаловалась девка. — Вторую ночь глаз не смыкаем, режем и шьем. Силушек нет. А надо стоять. А я, знаешь, стоя сплю. Сама не замечаю, а только — раз! — и проваливаюсь во тьму. Сестра София будит меня, хлещет по щекам.
Девушка вымученно рассмеялась.
— Лизка! — послышался вдруг громкий женский голос, разрушая идиллию. — Лизка, негодница!
Словно из ниоткуда появилась низенькая, крепко сбитая баба в заляпанном кровью переднике. Злющая и с волосатой бородавкой на кончике толстого носа.
— Куда пропала? — завыла бабища. — Матушка Ефимия обыскалась тебя. А ну, живо! Ах ты… Любезничаешь тут? Делов нет у тебя?
— Я не любезничаю, — пискнула Лизавета.
— Молчи у меня! — Бабища погрозила кулаком и налетела на Руха: — А ты тоже хорош. Чего к девке пристал?
— Да не приставал я, добрая страшная женщина, — попытался оправдаться Бучила. — Я помогаю…
— Помогальщик выискался. — Баба прищурила и без того крохотные поросячьи глаза. — Знаю я вас. Помогаете, а потом девки брюхатые ходють. А ну, подь за мной.
Она без всяких церемоний схватила Руха за рукав и ринулась к палаткам с напористостью матерого кабана, крикнув через плечо:
— Лизка, не отставай! Прохлаждается она тут…
Запах крови, болезни и смерти стал одуряюще острым. В шатрах, под убогими навесами и просто на голой земле, под открытым небом, вповалку лежали раненые. Грязные, завшивевшие, обсиженные мухами, живые и мертвые вперемешку. Бормотали, стонали, орали и плакали. Между ними истонченными призраками ходили две женщины в черных одеждах, разносили воду, гладили по головам, утешали, как только могли.
— Пить, пить! — выл тощий голый мужик, суча волосатыми ногами и раздирая повязку на брюхе.
— Нельзя тебе, миленький, — к нему присела Лизавета. — Ты в живот раненный, нельзя тебе пить.
— Жалко тебе, сука? Да я тебя… — Мужик попытался ударить, но сил не было, и Лизавета мягко перехватила безвольную руку.
— Ты не кричи, миленький, не кричи, — попросила она. — Береги себя.
Мужик сдавленно захрипел.
— А я б дал воды, — сказал толстухе Бучила. — Все одно не выкарабкается, а так побыстрее помрет.
— Каждому свое время, — строго откликнулась толстуха. — В дела Господа негоже смертному лезть.
— Так то смертному, — усмехнулся Рух.
— А ты, что ли, бессмертный?
— Есть немножко.
— Дурак, — не приняла шутки толстуха и затащила Бучилу под низкий навес.
Бучила удивленно вскинул бровь. Под навесом располагались три грубо сколоченных из досок стола, и на каждом, освещенный тусклыми масляными лампами, лежал человек. Чавкала размякшая смрадная жижа. Верховодила здесь очень высокая иссохшая женщина с руками по локоть в крови. Рядом с ней суетилась помощница. На земле стояла огромная плетеная корзина, полная отрезанных ног и кистей.
— Этот отмучился, — проскрипела высокая. — Прими, Господь, грешную душу. Наташка, давай следующего.
— Матушка Ефимия! — позвала толстуха.
Высокая подняла пустые мертвые глаза.
— Чего тебе, Софья?
— Вот, помогателя привела, — толстуха вытолкнула Руха вперед.
Ефимия смерила Бучилу ничего не видящим взглядом и кивнула на человека, лежащего на соседнем столе.
— Держи. Крепко держи.
И ей было совершенно безразлично, выполнит он приказ или нет. Женщиной владело то тяжкое отупение, которое наступает у человека, несколько дней не видевшего отдыха и самой малой толики сна. Раненый был гол, волосат и худ, напоминая паука с оторванными конечностями. Он лежал, хватал воздух ртом и пучил дикие, налитые кровью глаза. Левая нога ниже колена почернела и разила гнильем. От мокнущей, заполненной гноем раны во все стороны ползли зеленовато-фиолетовые прожилки.
— Ногу, ногу мне сохраните, — хрипел мужик потрескавшимися, шелушащимися губами. — Куда же я без ее?
— Сохраним, и не сомневайся, — устало улыбнулась Ефимия.
— Спасибо, сестренка, спасибо! — обрадовался человек. — Век благодарен буду…
— Держите, — сухо приказала она.
Бучила ухватил раненого за плечи и прижал, с легкостью давя сопротивление и чувствуя, как птицей забилось слабое сердце. Подоспевшая Софья сунула мужику в рот изжеванную палку и сдавила дергающееся тело в бедрах. Ефимия с окаменевшим, безжизненным лицом приготовила короткую мелкозубчатую пилу. Жуткую, кривую, со следами былого использования, которые никто не удосужился оттереть.
— Обезболить, может? — как лекарь лекарю, предложил Рух.
— Может, — согласилась матушка Ефимия. — Да только нечем. Конопляное масло закончилось давно, и вина хлебного нет.
— По башке дубинкою угостить, — со знанием дела сказал Бучила.
— Устаревшая метода. — Ефимия примерила инструмент. — Череп часто проламывается. Хотя оно бывает и к лучшему. Держите.
Пила вошла в плоть, раненый неистово задергался и замычал. Затрещала палка в зубах. Металл заскрежетал о кость, мужик выгнулся дугой и обмяк, потеряв сознание, пустив пену и закатив глаза. Ну вот, и никакого обезболивания не надо. Дешево и сердито. Софья опрометью кинулась к чадящей неподалеку жаровне. Ефимия пилила сноровисто и быстро, не меняясь в лице. Так люди работают на бойне, становясь безразличными к страданиям, крикам и смерти. Нога отвалилась как-то совершенно неожиданно, кровь хлынула бурным потоком, вместо аппетита вызывая брезгливое отторжение. Вернулась Софья, сжимая нагретую докрасна кочергу, и прижала к культе раскаленный металл. От запаха жженой плоти захотелось блевать. Рух, поняв, что все еще сжимает потерявшего сознание мужика, спохватился и отпустил. Матушка Ефимия покачнулась, выпустила пилу из рук, без сил опустилась возле стола и прошептала:
— Софья, я отдохну. Следующего готовьте, следующего…
Она замолчала, провалившись в небытие. Умерла на несколько коротких мгновений, чтобы вскоре подняться и снова пилить, штопать и прижигать, пытаясь вернуть к жизни других мертвецов. И страшной этой работе не будет конца…
Рух тихонечко отступил, собираясь ретироваться, и тут его ухватили за голенище. Лежащий на земле полуголый мужик с перевязанной грязными тряпками головой прохрипел:
— Ты… ты… из какой сотни?
— Из десятой, — наобум брякнул Рух.
— Степана Енютина ватага?
— Не-а, Гришки Поладьина, — не моргнув глазом, сбрехал Рух. Ошибиться не боялся. Даже если этот малахольный раскроет обман, придушить его пустяковое дело. И так непонятно, в чем душа держится. В гнойной язве на щеке мужика деловито копошились жирные, откормившиеся опарыши.
— Гришки? — Мужик недоуменно заморгал. — Не слыхал о таком. Да нынче сам черт не разберет, кто у нас кто, все смешалось. Ты в сече под Дорошихой был?
— Не был, — мотнул головой Рух.
— Повезло. — Мужик надсадно закашлялся. — Побили нас крепко, только клочки по закоулочкам полетели. Мы с голой жопой, а у них артиллерия и конные в латах. Наши-то командиры, суки, говорят: вперед, Бог нам поможет. Как же, помог. Оказалось, от картечи молитвой хер сбережешься. Экая неожиданность. Столько зазря положили ребят…
Мужик добела сжал кулаки, тяжело задышал и спросил:
— К штурму готовитесь?
— Еще как, — подтвердил Бучила. — Говорят, с рассветом на приступ пойдем.
— Надо, ребятки, надо. — Мужик чуть привстал. — Если село не возьмем, конец нам, кончится Адамово дело. В селе жратва, в селе товары, в селе ладьи и ушкуи. Все наше будет, все наше… Заберем и уйдем за Онегу, на Камень. Там не достанут… Там заживем… Надо только Нелюдово взять. Я сам с вами поползу, зубами грызть буду. Ты это, слышь, как начнется, отнеси на стену меня.
— Конечно, отнесу, это я с удовольствием, — согласился Рух. — Без тебя разве справимся? Сам знаешь, мало нас.
— Мало, — согласился бунтовщик. — Самоубийствие выйдет, а не штурм. А только иначе нельзя, тут или пан, или пропал.
— В селе защитников в два раза больше, — закинул удочку Рух.
— Откуда знаешь? — напрягся мужик.
— Слухи ходят.
— Паршивые слухи, — поперхнулся бунтарь. — За такие разговоры вешать надо, как псов. Люди верить должны… Ничего, справимся, Царица умная баба, все продумала, возьмем мы село, возьмем, первым человеком клянусь.
— Как возьмем? — навострил уши Бучила.
— А не знаю, — признался раненый. — Да только верю. Сотник наш сказал, что был совет командиров и все решено — победа нашенская будет. А что решено, нам-то, простым воям, разве кто скажет? Вот и ты верь и всем говори, чтобы верили в Адама и в царицу.
— Знать бы, что придумали, — вздохнул Бучила.
— Скоро узнаешь. — Мужик упал обессиленный. — Скоро узнаешь…
Сбоку мелькнула тень, Лизавета подошла почти бесшумно и укоряюще сказала Бучиле:
— Пошто к пораненным пристаешь?
— Я пристаю? — оскорбился Рух. — Он сам в разговоры предсмертные меня затащил? Говорит, Царица шибко башковитая и завтра победа нас ждет.
— А оно и быть иначе не может. — Лизавета силком утащила Бучилу в сторонку и понизила голос: — Если не победа, то все пропало тогда. Остался у нас один-разъединственный шанс, и другого не будет. Или мы, или они.
— Вот оно как? — удивился Бучила. — А ничего, что в селе такие же детишки да бабы? И они нас не звали сюда. Их убьем, а сами жить будем, так, значит, да?
— Так, — не особо убедительно огрызнулась Лизавета. — Им предложили миром ворота открыть, они не захотели и не захотят. Сами выбрали свою долю.
— Хрен там бывал, — возразил Бучила. — Этот выбор из тех, когда выбора нет. Ты знаешь не хуже меня. Итогом будет море пролитой крови.
— Без крови Рай не построить, — едва слышно отозвалась Лизавета. — Так Адамовы проповедники говорят. Людей изгнали из благословенного Сада, и вернуться сможем, лишь смыв кровью наши грехи. Оттого льем кровь не скупясь.
— И мифический рай стоит того? — Бучила махнул вокруг. В пламени и дыму мелькали люди, плакали дети, стонали раненые. — Не похоже, что получилось.
— Я тебя не пойму, ты свой или чужой? — удивилась Лизавета. — И лицо прячешь. Покажись.
— Страшный я, — предупредил Рух. — Испугаешься.
— Я такого навидалась, дурачок, разве меня испугаешь? — Лизавета впервые улыбнулась и протянула руку.
Бучила отстранился и чуть приспустил капюшон.
— И правда страшный. — Лизавета отдернула руку. — Бледный и жилы черные. Ты моя смерть?
— Может, твоя, а может, своя. — Рух накинул капюшон обратно. — Во тьме скрываюсь, тьмой питаюсь, во тьме умираю и вновь нарождаюсь.
— Чудно говоришь, — нахмурилась Лизавета. — Хворый ты, надобно тебя матушке показать.
— Матушка твоя мне руки-ноги отпилит, у нее другого лечения нет, — отказался от шикарного предложения Рух. — Спасибочки, обойдусь. Уйду я, и ты уходи, авось еще поживешь.
— Мне идти некуда, — отозвалась Лизавета. — Куда я уйду? Раненые у меня, и матушку я не брошу. И Софью, хоть и злюка она.
— И на хера тебе это все?
— Раньше не знала, а теперь знаю, — обезоруживающе улыбнулась Лизавета. — Ты вот сказал «авось поживешь». Но знаешь, тут, с «Детьми», я как раз впервые живу. По-настоящему, и как хочется мне. До встречи с адамчиками кто я была? Оборванка, нищенка, сирота, с малолетства за кусок хлеба торгующая собой. Счет потеряла, сколько к бабкам ходила, ребеночков вытравлять. И все равно двоих родила и прикопала тайком. Двоих, слышишь, двоих. И совесть не мучила, отмерло все. В эту жизнь ты мне предлагаешь вернуться? Нет уж, благодарю. — Она дурашливо поклонилась, и Рух на мгновение увидел ту самую маленькую бродяжку, раздвигающую ноги за хлеб. — А «Дети» приютили, и никто худого слова мне не сказал, — горячо продолжила она, — впервые за всю мою распоганую жизнь. Тут и правда все равны, нет господ, нет богатеев, никто не держит силком. И пускай никакого Рая не будет, я счастлива, понимаешь? Ради этого можно и умереть. И обратно мне пути нет.
— Тогда прощай, Лизавета. — Рух посмотрел в лихорадочно блещущие глаза. — Удачи тебе. И если ты умрешь счастливой, знай: я буду завидовать.
Он повернулся и быстро пошел прочь от этого места и этих людей, пытавшихся создать Рай, а построивших собственный Ад.

Утра ждали с затаенной тревогой, но страшное случилось, едва непроглядная ночь пошла на излет. Рух, карауливший на Рядковских воротах, увидел, как в бунташном лагере один за другим потухают последние редкие огоньки. Обрушилась вязкая тишина, а потом за Мстой в черном лесу завыл одинокий волк, и ему разноголосо вторили огромные стаи, предчувствуя близкий пир на груде истерзанных тел. И тогда Бучила увидел людей. Подсвеченные ночным зрением, они двинулись от излучины сквозь мрак и туман, словно сотни беспокойных умертвий потекли с древних курганов к человеческому жилью. Обещание ждать ответ до рассвета было забыто. А скорее, его никто и не собирался держать.
— Вставай. — Рух легонько пнул сладко похрапывающего Фрола под бок. Пристав недовольно фыркнул и отмахнулся, как от назойливой мухи. Вот чудак-человек, войско вражинское под стеной, а он спит и горя не знает!
— Тревога, блядь, — чуть повысил голос Бучила. — Слышишь меня?
— Чего? — Якунин подскочил. — Кого? Где?
— Бунтари идут, — сообщил Рух, вытащил яблоко и смачно куснул.
— Куда?
— С девками в баню. Штурмовать нас идут, куда же еще? — Рот свело страшной кислятиной, и Бучила выплюнул недожеванный кусок. Вот же гадость какая.
— Ох, м-мать. — Фрол приник к бойнице и разочарованно сообщил: — Не видать ни хрена.
— Ночью такое бывает. Но я-то вижу: представляешь, сколько пользы от меня одного? Запомни, как награды и чины начнешь раздавать. Идут, и много их. Первые уже через Постников овраг перешли. Поднимай людей.
— Началось, значит. — Фрол мигом сбросил остатки сонливости, наклонился к люку и тихо скомандовал: — Акимка? Не спишь, сукин сын? Передай по пряслам, враг на подходе, пусть к сече готовятся.
Внизу испуганно пискнули, раздался удаляющийся топот. Рух видел, как разбежались гонцы, расталкивая спящих под стенами воинов. Ополченцы переругивались, спрашивали, что случилось, матерились, хватали нехитрое оружие и лезли на боевые мостки. Слышались сдавленные голоса:
— Тревога!
— Спаси, Господи.
— Ерема, портки подтяни!
— Бунташники идут.
— Свят, свят.
Славное нелюдовское войско спешно занимало оборону. Доселе непобедимое ввиду неучастия в самой завалящей войне. Орда простых новгородских мужиков: крестьян, бондарей, рыбаков, звероловов, плотников и портовых грузчиков, ни разу не бывавших в настоящем бою. Сильных, умелых, тут спору нет, но ведь одно дело в кулачном бою перед девками красоваться или скопом приблудную нелюдь прибить, и совсем другое сойтись в смертной сече в поле или на крепостном валу. Еще и вооруженные чем попало от купеческих неизбывных забот — топорами, косами, вилами да рогатинами. На пять сотен ополченцев всего три десятка ржавых мечей, которыми прадеды еще крестоносцев на Чудском озере секли, да две дюжины старинных фитильных мушкетов. Из всего обучения — по одному выстрелу в скирду соломы с полсотни шагов. Попал — не попал, совершенно не важно, признаешься годным к службе и лучшим стрелком. Ну разве самострелов и охотничьих луков в достатке. Главная нелюдовская надежда — четыре дюжины ветеранов, отслуживших в регулярной армии положенный срок и вернувшихся к родным очагам. Прошедшие огонь и воду, нюхнувшие пороху, заматеревшие в схватках с московитами, шведами и порожденьями Сатаны. Для них и оружие сыскали получше, и даже какие-никакие доспехи, определив в подвижный резерв. Последняя надежда ставки главнокомандующих. Ну, не совсем последняя…
Фрол бросил взгляд за спину и укоризненно сказал:
— Не верю я им. И никто не верит…
— А потому что дураки. И ты дурак, — огрызнулся Бучила, нервно перебирая яблоки в карманах.
За воротами в переулке проглядывались два десятка невысоких плотных фигур. Вроде как дети, да не дай бог с теми детьми в игры играть. Нелюдовские домовики собственной угрюмой персоной. Рух с Авдеем еще засветло все порешал, особо и уговаривать не пришлось. Любому остолопу понятно: падет село, тут и домовым конец, погорят вместе с избами, так у них издревле заведено. А Авдей остолопом никогда не бывал и, слава богу, становиться не собирался на старости лет. Оттого выслушал Заступу и скликал домововскую дружину — полторы сотни вооруженных до зубов, веселых, слегка пьяных и злых. Ради такого дела даже сломавших старинный порядок не показываться перед людьми. Из любого правила исключения есть. Одна беда поставила рядышком нелюдей и людей.
Сельские при виде домовых крестились, поминали черта, но не роптали, не противились и не буянили. Все ж таки сотни лет бок о бок живут. Диво, конечно, когда по улицам вразвалочку маршируют домовики, но времена нынче такие, все странней и странней. Ну разве матери попрятали на всякий случай детей. Зачем? А хер его разберет. Матери, чего с них, собственно, взять? Домовым Рух отвел особо важную роль, которую людям, по нынешним временам, никак нельзя доверять. Случай с покойным графом Нальяновым многому научил…
— Под твою ответственность, — погрозил пальцем Фрол.
— Под мою, — легко согласился Бучила. Ответственность не камень, на дно не утянет. В домовых он был уверен больше, чем даже в себе. Одинокому вурдалаку все пути к героическому бегству открыты, а коротышкам некуда отступать. Будут биться что твои дьяволы.
— Смотри у меня. — Якунин как-то сразу сбавил пыл. — Бунташники где? Вот, сука, ночка выдалась, глаз коли.
— Близко совсем, — обрадовал Рух, — вели свет давать. Пора.
— Ох, ёпт, — всполошился Якунин и сдавленно зашипел. — Поджигай, поджигай! Стрелять, товсь!
По стенам побежал короткий приказ, зацокали кресала, полетели снопы желтых искр, порождая приглушенное пламя. Прясла и башни на всем протяжении покрылись цепочкой редких огней. При всем хаосе, склоках и дурости, Нелюдово готовилось к ночному штурму заранее.
— Бросай! — уже не скрываясь заорал Фрол, и в один момент со стены полетели десятки факелов, разгоняя начинающую седеть темноту. Падали на землю, тухли и поджигали набросанную загодя солому. Струйки пламени поползли в разные стороны и вдруг высветили бегущих людей. Из мрака выскакивали десятки и сотни, таща лестницы и прикрываясь громадными штурмовыми щитами. Адамчики, поняв, что застать врасплох не получилось, озлобленно взвыли и рванули что было сил.
— Пли! — громко скомандовал Фрол, и верх стены затянул пороховой дым. Затрещали мушкеты, защелкали тетивы арбалетов и луков. Упали и заорали несколько бегущих через всполохи затухающего огня бунтовщиков, но целиться в потемках было трудновато и большинство пуль и стрел ушли в пустоту. В ответ ударили хаотичные выстрелы из темноты, по крыше башни звонко брякнуло, в край бойницы воткнулась и рассерженно загудела стрела. Первые из нападавших уже проскочили открытый участок и укрылись от обстрела под стеной. Их могли бы задержать вал со рвом, отгроханные во времена последней московитской войны, но московиты так и не пришли и рачительное нелюдовское начальство давно избавилось от дополнительных укреплений, посчитав их содержание и ремонт делом затратным и бесполезным. Кто ж тогда знал…
Правее башни на прясло с глухим стуком упали сразу несколько лестниц: одну успели столкнуть, но остальные уже прогнулись под тяжестью карабкающихся людей. В темноте засверкала сталь. Со стены градом посыпались камни и куски бревен, круша спины и черепа. Снизу ударили стрелами и арбалетными болтами. Рух видел, как один из защитников скинул вниз булыжник, заглянул за край посмотреть, что вышло, и тут же отпрянул назад, хватаясь за засевшую в горле стрелу. Из потемок бежали новые отряды бунташников, подтаскивая ручные тараны. Такими можно ворота до морковкиного заговенья долбить.
У ворот хлопнуло, и весь низ башни утонул в гудящем огне.
— Подпалили, сукины дети! — заорал Фрол. — Облили чем-то и подожгли.
— А я те говорил, каменную крепость надо было ставить и деньгу не жалеть, — хохотнул Рух.
— Нету денег.
— Меньше надо воровать. — Бучила быстренько огляделся. Штурм уже охватывал село, насколько хватало глаз. Горело сразу еще в двух местах. Бунташники, словно мураши, копошились под стенами и остервенело лезли наверх. На пряслах началась схватка, сыро и страшно застучало железо, слышались крики и брань. Адамчики с выкрашенными белым рожами напоминали оживших мертвецов. Нелюдовское ополчение стойко держалось, встречая атакующих топорами, вилами и выстрелами в упор.
— Хер они нас возьмут, — удовлетворенно сказал Бучила. — Только стены покорябают. А гонору, а гонору было.
— Хорошо бы, — осторожно отозвался Фрол и тут же присел. В башню залетела пуля, расщепив потолочную балку. — Ох, м-мать, стреляют!
— А че им остается? — чертом улыбнулся Бучила. — Силенок не хватит. Им бы в одном месте ударить, а они — глянь — от нас и до самой реки взялись штурмовать. Пупки надорвут.
— Думаешь, дураки они?
— Думаю, нет, — качнул головой Рух. — Готовься, друг мой, к самым поганым сюрпризам.
Снизу гулко затопали, на башню вскарабкался растрепанный домовой и прокричал скачущим голосом:
— Заступа, с Бежских ворот людишки уходят.
— Ну вот, началось. — Рух чертыхнулся. — Фрол, держись как хочешь, стен не сдавай. На тебя вся надежа. Коротышка, дуй за мной.
Ответов дожидаться не стал, вихрем слетел вниз, прыгнул в заранее вытребованную личную коляску Якунина и крикнул кучеру:
— Гони, родной, к Бежецким воротам, гони, как ни в жисть не гонял. Плачу втрое! Стой, вон того нехристя подождем. Гони!
Бучила бесцеремонно затащил домового. Тот обиженно запыхтел. Ударил кнут, фыркнули лошади, повозка резко тронулась с места. Руха вжало в мягкое сиденье, сверху придавило яростно сучащим ноженками домовым. От нелюдя пахло пивом, погребом и молоком.
— Пусти, пусти, девку, что ли, нашел? — запищал домовик.
— Подумаешь, потискал немного, жалко тебе?
— Руки, говорю, убери! — Домовой шмякнулся на пол и остался там жить. Коляска летела по пустынным улицам, отовсюду неслись крики, вопли и сабельный звон. Небо на востоке посветлело, пустив по горизонту серую полосу. Близился рассвет, и очень уж хотелось его повидать.
— Почему люди уходят? — спросил Рух.
— А я почем знаю? — удивился домовой. — Сидим мы, ворота бдим, кругом, значит, бой, а у нас спокой-дорогой, а тут возьми и прискачи компания, и во главе у них боров жирный, да ты его знаешь, Харчевников-старший. Ну и приказал. А они и ушли. Мы не вмешивались. Авдей запретил нам не в свое дело-то лезть.
— Толку от тебя, катыш мохнатый, — отмахнулся Бучила.
Харчевников-старший — глава одной из богатейших купеческих семей. Торгует лесом, пенькой и солью. И во всяких темных делишках хват: налоговые недоимки, поддельные купчие, нападения на конкурентов, похищения с выкупом. Ничего примечательного. По кой черт ему понадобилось людей от ворот уводить? В стороне, где-то возле реки, взметнулись языки пламени, повалил серый дым. Господи, ну там-то случилось чего?
К Бежецким воротам подлетели, как вихрь, сверху навис черный и угрюмый башенный сруб. Тут было тихо, звуки боя остались далеко позади. Мерно горели две масляные лампы, давая достаточно света. Навстречу выскочил перепуганный мужичок с рогатиной и сдавленно выкрикнул:
— Нельзя сюда, ворота тут, под охраной. Кто такие?
За ним маячили еще несколько скрытых в ночном мраке ополченцев. Сверху, из башенных бойниц, нацелились самострелы.
— Заступа, во всем великолепии, — представился Рух и опустил капюшон. Это как документ. Только лучше.
— Заступа, — ахнул мужик и попятился. — А тут, а у нас… — Он поперхнулся, не в силах подобрать слова.
— Кто людей увел? — строго спросил Рух.
— Ждан Харчевников прилетел на коне, сказал, что склады грабят на пристани у него и поджоги чинят, забрал своих и умчался, — доложил немного успокоившийся мужик. — А нас на воротах осталось десять душ. А Осип Куделин говорит: «Нельзя от ворот уходить, запрещено накрепко». А Ждан ему в морду без разговору, нос набок свернул, лежит теперь Осип и подняться не может.
— Осипу уважение, — кивнул Рух. — А вы? В сторонке стояли?
— А чего мы? — поежился мужик. — Харчевских больше, и все головорезы, каких поискать.
— Ясненько, струсили, но за то судить не берусь, — вздохнул Бучила. Больше всего сейчас хотелось посмотреть в паскудные глазки Ждана Харчевникова. Желательно предварительно вытащив их из дурацкой башки. Это ж надо удумать: в разгар штурма воинов с самого важного места увести. Ох и сучара. Пожар возле реки разрастался, и может быть, купец даже и не соврал про грабеж и поджог. Но неужели нажитое добро дороже села? И спросил:
— Бунташников нет?
— Бог миловал, — перекрестился мужик, все еще побаивающийся, но явно обрадованный появлением вышестоящего начальства. Нет ничего приятнее, чем переложить тяжкое бремя на плечи товарища. — Вродь кто-то шарился в темноте, мы для острастки пальнули из фузеи, и с той поры никого.
— А точно кто был?
— Того не ведаю, — робко улыбнулся мужик.
— Заступа, Заступа, — сбоку подскочил давешний домовой. — Там в переулке человеки собрались, все при оружии. Числом в десяток. Будто чего-то ждут.
— Все интересней и интересней, — восхитился Бучила и спросил мужика: — Тебя как звать, добрый человек?
— Андреем, — напрягся мужик.
— На-ка, Андрюшенька, яблочком угостись. — Рух выудил из кармана наливное яблочко.
— Благодарствую. — Мужик нерешительно принял фрукт.
— Ты кушай, кушай, — ободрил Бучила.
Андрей хрустнул плодом и поменялся в лице.
— Вкусное? — спросил, затаив дыхание, Рух.
— Вкусней не едал. — Мужик с трудом заставил себя проглотить кусок.
— Вот и славненько. Ты, Андрюшенька, и орлы твои, смотрите в оба, тишина нынче обманчива. К воротам никого не пускать, ежели что случится: орать во все горло, жечь сигнальные костры и стрелять без предупреждения. Я близко буду. — Бучила повернулся к домовому: — Вашего брата сколько тут?
— Со мною две дюжины, — отрапортовал коротышка.
— Который проулок с человеками?
— Вон тот, — домовой указал в сторону чернеющих неподалеку домов.
— Собирай своих и дуйте туда, будете спину мне прикрывать.
— Ты чё раскомандовался, енерал, чё ли, выискался? — набычился домовой.
— Звать тебя как?
— Правуней, — насторожился домовой.
— Не припомнишь, милейший Правуня, Авдей чего сказал про меня?
— Тебя слушаться, — буркнул домовик. — Во всем и всегда. А еще что сука ты, но поиначе нельзя.
— Вот и слушайся, а то Авдей случайно прознает, что ты его слово в хрен не ставишь, и крепко обидится, — ласково улыбнулся Бучила. — Бегом в проулок.
И летящей походкой двинулся в темноту. Надо было срочно выяснить, что там за люди и по какой клят облюбовали грязный отнорок. На ходу распахнул плащ и проверил, легко ли выходят пистоли. Позади слышались приглушенные шаги и тихая перебранка.
— Тихо.
— Я те бороду вырву.
— На заднице, ротом своим.
— Заступа, м-мать, не люблю я яво.
— Акимка, заткнись!
— Сам заткнись.
Малявки пристроились сзади, и на душе стало немного полегче. В любое другое время обнаружить севших на хвост домовых — крайне неприятное дело. Непременно созоруют, волосы приколотят к забору, ограбят или убьют, иной раз даже до смерти. Бабу могут снасилить. А говорят, что и мужика… В этом вся непредсказуемость мохнатого племени. Человеческие дома любят, а самих людей — нет. В чем загадка? Надо бы на досуге Авдея взять — попытать…
Домовые отстали на середине проулка, а Бучила, в гордом одиночестве, проследовал дальше и увидел людей. Нарождающийся рассвет самую малость развеял кромешный ночной мрак. Темные молчаливые фигуры застыли вдоль забора, делая вид, что их тут вовсе и нет. Числом и верно около десятка, все вооружены, хотя этим нынче разве кого удивишь? Это только старики на завалинках сказывают, мол, раньше можно было Русь из конца в конец пройти и все тебе улыбались, пряниками кормили да в щеки румяные расцеловывали. Причем ни один из стариков этих за пределы родной деревни ни разу не выезжал. Подсознательная тоска по золотым временам.
— Здорово, — издали поприветствовал Рух. — Вы чего тут таитесь, как неродные?
— Хотим и таимся, — отозвался хриплый голос без особого страха. Хотя чего им бояться десятерым против одного?
— Ваше право, — приветливо улыбнулся Бучила, не вовремя спохватившись, что его шикарная улыбочка в ночном мраке ничего не дает. — Смотрю, стоите, ничего не делаете, а на стенах не хватает бойцов.
— А мы тут в засаде, — отозвался хриплый. Тощий, жилистый, заросший нечесаной грязной бородой. — Вдруг вражины прорвутся, а мы их с братами разом угомоним.
— И кто вас послал? — прищурился Рух.
— А тебе какая печаль? — переспросил второй переульщик, кряжистый, с шеей как у быка.
— Да так, интересно. — Бучила отступил на пару шагов, пресекая попытку двух ухарцев незаметно зайти с боков. — Не хотите, не говорите, не мое это дело. Нате-ка лучше яблочками угоститесь. Сладкие, сочные, спасу никакого нет. У соседки спер. Какая соседка, такие и яблоки. Смекаете, о чем я?
Он радушно протянул яблоко тощему, но тот отдернул руку и брезгливо сказал:
— Убери, не ем я гадость такую. И никто не ест. Забирай и проваливай.
— А лучше бы ел, — искренне сказал Рух, швырнул яблоко и тут же выстрелил тощему в лицо. Был, конечно, небольшой шанс, что в ночь штурма рядом с воротами попадется компания невинных яблоконенавистников, но какая в жопу разница, если драное село на кону?
Тощий плеснул мозгами назад, а Бучила пальнул из второго пистоля в застывшие фигуры, повернулся и задал стрекача, на ходу выуживая из-под плаща заветный тесак. Героическое отступление, мать его так!
За спиной сухо щелкнуло, у левой щеки свистнул арбалетный болт, оцарапав оперением кожу. Ого, суки, быстро в себя пришли. Не-не, точно бунташники, к гадалке не надо ходить. Все как в Воронковке у графа Нальянова. Крысы, заведшиеся в поместье, открыли дверь изнутри. Так и тут: заранее пробрались в село, затаились, как мышки, чтобы в ночь штурма врата распахнуть. Бесовы дети. Да только хер вам, а не ворота.
Позади послышались сдавленные голоса и топот множества ног. Бунташники пустились в погоню за улепетывающим в рассветный полумрак упырем. Небо на востоке пронзила едва заметная золотистая полоса, ночная темнотища поползла в стороны, как гнилая холстина. Пожар у реки разрастался и креп, фыркая черными клубами и выстреливая снопами оранжевых искр. Горели Рядковские ворота, адамчики продолжали самоубийственный штурм, и над селом стелился горький дым, наполненный криками, воплями, выстрелами и звоном железа.
Рух пролетел еще два десятка шагов и повернулся к преследователям, перегородив дорогу к воротам. Ни дать ни взять одинокий герой без страха и упрека, готовый пожертвовать собой для спасения остальных. И пускай потом слагают легенды…
Не, ну как одинокий… Все ж не распоследний дурак, о которых как раз опосля легенды и складывают, упуская всякие пикантные детали о слабоумии героя и ненужности подвига…
До нагоняющих адамчиков осталось совсем немного. Оскаленные рожи, обнаженное оружие, слюнявые пасти, тяжелое дыхание, выкаченные глаза. Явно читающееся желание порвать на куски и растоптать. И к чему такая агрессия? Бучила галантно поклонился, приглашая к честному поединку, отсалютовал тесаком и прокричал:
— По одному подходь, сволочьё!
По одному, конечно, не получилось. Едва бунташники оказались на полпути к вурдалаку, как слух резанул оглушительный разбойный свист и из-за плетней сыпанули орущие отборным матом домовики. Засадный, мать его, полк. Щас как засадят… Домовые в бою — это нечто. Это видеть надо, настоящая услада для глаз. Как драться с ребенком, который по силе равен тебе и при этом ловок, злобен и быстр. Излюбленное оружие у коротышек — сечка, что-то вроде пересаженной тяжелой косы с волнистым лезвием длиною в полтора локтя, оставляющим страшные раны, на короткой ухватистой рукояти без гарды. Орудуют — залюбуешься. И манера у них приметная, не спутать ни с чем. Щас адамчики на себе испытают, не позавидуешь.
Бунтовщики, угодив в ловушку, замешкались, запаниковали, не успели сомкнуться и поплатились. Пошли за шерстью, вернулись стрижены. Впредь наука: гнаться за утекающим вурдалаком — плохая примета. Жаль, науку ту никому несчастненькие уже не передадут. Домовые хлынули с двух сторон, применяя излюбленную тактику «двое на одного». Пока первый отвлекает, прыгая, словно укушенный в задницу заяц, второй заходит сбоку или с тыла, как повезет. Хрястнуло, завыло, заскулило на разные голоса. Домовые из-за низенького росточка имеют паскудную привычку бить по самому низу, и удары эти хер отразишь. Бунташники хлебнули полной ложкой такого говна. Те, кого угораздило оказаться по краям веселой погони, упали на дорогу с воплями, которые, наверное, бывают только в аду. И то не везде, а только в закутке, где грешников раскаленными кочергами дерут. Сечки рубили ноги, крушили кости, целили в пах. А в причинное место и ногой легонько ударь — считай, победил. А тут стоишь и смотришь, как неуловимо сверкает кусок остро отточенной железяки, и твои мудя, прости господи, падают наземь. И бродячие псы их потом подъедят…
В узеньком переулке закипело побоище: метались адамчики, орали домовые, воняло кровищей, пылью и свежим дерьмом. Руху и делать ничего не пришлось. Вот и славненько, вот и хорошо. Негоже первейшему сельскому воеводе в самое пекло-то лезть. Главное потом везде с важностью хвастаться, мол, бывал воеводой, но упускать, что сельским. Хитрость как она есть. Он принялся судорожно парезаряжать остывающие стволы.
— Живым одного возьмите, живым! — запоздало заорал Рух и чертыхнулся. Последний уцелевший бунташник попытался сбежать, но его рубанули в бедро: он упал, завизжал и оказался накрыт толпой возбужденно сопящих домовиков. Деловито и страшно замелькали сечки и топоры, визг оборвался, сменившись влажным прихлюпываньем. Ну и ладно, ну и ничего, обойдемся без пленных — еще возиться с ними, кормить… Бучила уже приготовился праздновать величайшую победу в битве при «Засратом переулке», но за спиной резанули истошные крики, ударили выстрелы, звякнула сталь.
Да еб твою мать, не было печали! Он повернулся и сдавленно выматерился. Перед воротами, на самой башне и прилегающих стенах, кипела жаркая схватка. Адамчики под шумок взобрались по лестницам? Хотя это вряд ли. Скорее всего, порубленная домовыми группа была не одна. Сукины дети!
— Правуня! — заорал Бучила.
— Здеся я, чего голосишь? — Откуда-то из предрассветного сумрака выплыл Правуня. Рожа довольная, на лбу царапина, на боевой куртке из толстой кожи с нашитыми железными бляхами подозрительные подтеки. Домовые за его спиной обдирали павших, честно делили заслуженные трофеи.
— Колыш, ручонки убери, это мое.
— На ём написано?
— Щас на роже у тя напишу!
— Сапог не слезает.
— Рубай по ноге, дома вываришь, еще и наешься.
— Ишь, месиво, — указал пистолем Рух. — Прекращайте мародерить, надо из кожи вывернуться, а ворота им не отдать.
— Из кожи? — хищно оскалился Правуня. — Из кожи это мы завсегда. Эй, дружина, а ну, за мной!
— И пошли кого-нибудь к Фролу с Авдеем, пущай все резервы стягивают сюда. Вихрем! Иначе всему конец!
Перед воротами валялся стражник Андрей с жутко рассеченным лицом. Бучила опознал его только по приметной куцей бороде, насквозь пропитавшейся кровью. В кулаке до сих пор зажато надкусанное кислое яблоко. Рядом неподвижно лежали еще два мужика. А ведь говорил — смотрите в оба, никого не пускайте. Эх.
Под башней кипела жаркая сеча. Трое уцелевших ополченцев прижались спинами к створкам и отпихивались рогатинами. На них наседал добрый десяток бунтовщиков, и Рух с коротышкинской гвардией запоздал всего на пару мгновений. Мужиков смяли, изрубили саблями, захлестали кистенями, и четверо адамчиков попытались скинуть огромный засов. Еще двое орудовали заранее припасенными ломами. Снаружи слышались крики и громкие голоса. Сколько там скопилось бунташников, было страшно подумать. Видать, на других участках были отвлекающие удары, а сюда стянули основные силы для решающего прорыва. Засов не поддавался, бунтовщики негодующе заорали. Ахах, а вы думали как? Фрол вроде и увалень, а загодя приказал все засовы железными гвоздями намертво приколотить. Теми, что бревна крепят в порту. Такой гвоздь, ежели человеку в грудь вбить, вылезет из спины. Створки теперь можно только упряжкой тяжеловозов сорвать. Ну, или из пушки ударить. И то не всякая справится.
Бучила остановился, предусмотрительно пропуская вперед молчащих до поры домовых, и пальнул с двух рук. Первая пуля впилась в спину мужику с топором, второй пистоль предательски пыхнул, дав очередную осечку. Ну конечно, самое время… Домовые, подлетев в упор, разразились яростным боевым кличем и ударили с тыла. И удар тот был страшен. Сверкнули сечки, упали топоры, грохнули «приблуды» — обрезы мушкетов, приспособленные для стрельбы крупной дробью, камнями и кусками ржавых подков. Идеальное оружие для боев накоротке. Как волкомейка, только без приклада и в локоть в длину. Обычно нечисть, решившая поживиться человечинкой в неопасной с виду деревенской избе, последними видит ехидную рожу домового и широкое дуло «приблуды». Утром хозяева найденное кровавое месиво собирают лопатой в мешок.
Домовые смяли бунташников, но в этот раз не обошлось без потерь. Один домовик рухнул со стрелой в груди, засучил ножками и обмяк, еще двое поковыляли назад, зажимая рубленые раны, кривясь от боли и сыпля проклятиями. Вот это, конечно, бунташники зря, коротыхи меж собой могут собачиться сколько угодно, но кровопролития внутри общины не допускают, убийства у них крайне редки и обычно по пьянке случаются. Да и в таком случае старейшины пытаются все миром решить. А все оттого что домовой — существо крайне злопамятное и мстительное сверх меры, и начавшаяся вражда может длиться многие поколения, часто приводя к исчезновению целых племенен. А уж если человек обидит домовика, пиши пропало: нигде не спрячешься, не укроешься, найдут и кишки через задницу вытащат. Сейчас примутся за адамчиков с превеликим усердием.
Но вместо лихой атаки пришлось уйти в оборону. Сразу с двух сторон, с башни и со стен, хлынули бунтовщики. Сука, откуда их столько? Как тараканов, етить в перегиб.
Рух выстрелил, пистоль сконфуженно щелкнул. Осечка, что ли, опять? Да сколько можно уже? Бучила чертыхнулся, вспомнив, что не успел перезарядить. В горячке боя оно и немудрено — тут забудешь, как мать родную зовут. Он швырнул бесполезное оружие в ближайшую оскаленную харю и махнул тесаком. Сталь со скрежетом встретила сталь. Бунташник попытался садануть острием меча в лицо и вдруг передумал, неожиданно став ниже, чем был. Подоспевший домовой срубил ему ногу, и бунташник завалился назад, получив вслед вурдалачьим тесаком по середке груди.
Глухо ухнули выстрелы, полыхнули вспышки, что-то горячее угодило в многострадальное левое плечо и зажгло изнутри. Ну вот опять, тем же концом, да по тому же место. Стоило одной твари дороженьку проторить, и ныне всякая паскуда старается именно туда угодить. Так и без любимой конечности остаться недолго. Вурдалачье быстрое восстановление — штука капризная, может засбоить, и тогда ручонка усохнет и отпадет. И новая не вырастет никогда, чем ни поливай. Клубы вонючего порохового дыма во влажном воздухе прибило к земле, и напирающие бунтовщики оказались в нем словно разрезаны пополам. Среди шума и гама Бучила услышал странно знакомый отрывистый голос. Иль показалось? Определиться он не успел, приняв на себя неистовый напор вопящих адамчиков. Рубанул наотмашь, лишь бы близко не подошли, остро сожалея о пистолетах. Нет ничего ужаснее, грубее и безвкуснее, чем махать железякой среди потных, грязных, желающих тебя убить мужиков. То ли дело пальнуть издали, а лучше исподтишка. Идеально в спину, чтобы наверняка. И когда есть удобные пути к отступлению, а не проклятые заколоченные ворота. Сучий Фрол! Хотя там тоже куча кровожадных адамчиков. Спасибо, разлюбезнейший Фрол! Вот угораздило, м-мать…
Нападавших удалось задержать на несколько мгновений, и домовые, оказавшиеся ближе к спасительным створкам, успели перезарядить «приблуды». Рух едва не окочурился от рявкнувшего совсем рядом ствола. По бунташникам хлестнула картечь, здорово охладив пыл и усеяв подход к воротам корчащимися телами. Передышка далась дорогой ценой. Бучила мельком огляделся — еще четверо домовых лежали без движения в лужах крови, раненых уже никто не считал. Бунтари перегруппировались и бросились в яростную атаку.
— Упыря убейте, упыря! — донесся прерывистый голос, и тогда Бучила наконец увидел ее. Во главе адамчиков, с саблей наголо, мчалась Серафима Кочева, а позади, за спинами нападавших, нетерпеливо подпрыгивала Аленка, похожая на мокрого воробья, и тоже вооруженная широким ножом. Да что за херня? Они же при Ионе, в безопасности, в храме божием должны быть. Господа о спасении усердно молить… Хотя ответ он уже знал. Рух Бучила, великий и ужасный, почитающий себя самым умным на сто вёрстов округ, сам, своей волей, привел бунташников в родное село.
Серафима накинулась, словно разъяренная кошка, пластая саблей с неожиданной для бабы сноровкой. Красивое лицо перекосилось от злости, глазища окаменели. Навстречу кинулся домовой. Кривое лезвие скрежетнуло по подставленной сечке и самым кончиком чиркнуло нелюдя под кадыком. Домовой захрипел и схватился за смертоносный клинок, давая Бучиле единственный шанс.
— Ты чего вытворяешь, сука? — вызверился он и рубанул тесаком, целя в бурно вздымающуюся упругую грудь.
Серафима не ответила, упрямо сжала губы и рванулась в сторону, избегая удара, выдернув саблю вместе с отсеченными пальцами из пятерни умирающего домового. Их тут же разнесло водоворотом схватки, на Руха насели сразу двое дюжих бунтовщиков, вооруженных ржавым мечом и устрашающим кирасирским палашом.
Бучила парировал два сильных замаха и пропустил третий, почувствовав тупой удар и противную сырость под плащом. С боков поддержали домовые, оглушительно рявкнула «приблуда», и грудь бунташника раскрылась огромным алым цветком. В страшной ране, среди обломанных ребер, пульсировали фиолетовые кишки. Второй адамчик растерялся, сбавил пыл и тут же лишился левой ноги.
— Уходим! Уходим, мать вашу дери! На стену! — послышался крик Серафимы, и оставшиеся бунташники побежали, не дожав защитников ворот самую чуть. Чего это они? А, вона чего. Из прилегающих улиц, раздирая серую предрассветную дымку, хлынуло славное нелюдовское ополчение, числом примерно в полсотню. Правуня все же успел.
Уцелевшие в сече адамчики стремительно карабкались на стену и без раздумий прыгали вниз, спасаясь от подоспевшего подкрепления. Среди них мелькали Серафима с Аленкой. Проклятая баба замерла на гребне стены и встретилась глазами с Бучилой. Губы женщины скривились в досадливой усмешке, и Рух больше всего жалел сейчас, что под рукой нет пистолета. Серафима пару мгновений была как на ладони — взять бы да прострелить дурную башку. Рух опрометью бросился к лестнице, надеясь успеть хотя бы в последний момент рубануть эту гадкую тварь. Пригрел змеищу, у самого сердца пригрел! Подоспевшее ополчение открыло нестройный огонь, над головой свистнули пули и арбалетные болты. Замешкавшийся на башне бунташник поймал спиной две стрелы и пролетел мимо, широко раскинув руки и нечленораздельно вопя. И лучше бы умер в полете, потому что внизу поджидали уцелевшие домовые.
Бучила ворвался на прясло и успел увидеть, как Серафима спустила со стены Аленку. Послышался испуганный девичий вскрик, девка пролетела две сажени и упала на руки поджидающих бунтовщиков. Всего их там было сотни две или три, и они уже отступали, утекая в туман. Что, бляди, выкусили? Рух рванулся к Серафиме, но та уже перевалилась за стену и исчезла с той стороны. Оставался вариант сигануть следом за ней, но это было совсем уж глупо и необдуманно, даже для распаленного схваткой, кровью и ранами упыря. Бучила привалился к бойнице и увидел, как плотная группа адамчиков задает стрекача, прикрывая Серафиму и Аленку собой. Он заметался по стене и увидел заряженный самострел в руках зарезанного воротного стража. Вырвал оружие и навел, целясь Серафиме в спину. Шанс был только один. Аленка, семенящая за матерью, оказалась на линии выстрела, но Бучила не сомневался. Мелкая сучонка виновата сама. Арбалет хлопнул и завибрировал, болт сорвался, с грозным свистом разрезая ползущую клочьями полутьму и… воткнулся в поясницу бунташнику, бегущему слева от Серафимы. Да твою же мать! Рух в ярости отшвырнул самострел. Раненый адамчик захромал и упал. Разбитые банды бунташников бежали от нелюдовских стен, горели башни, воняло дымом, бахали отдаленные выстрелы, орали обрадованные победой защитники. За спиной слышался приглушенный вой. Выжившие домовые валились на колени и оплакивали павших сородичей. На севере загудели боевые трубы, ударили барабаны, со стороны Птичьего брода в мягком золотистом свете рассветного солнца показались плотные квадраты пехоты и массы кавалерии, запирая адамчиков в пойме реки. Гордо реяли знамена с алым вздыбленным львом, являя взору припершуюся к шапочному разбору славную новгородскую армию.
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— Напоминаю: говорить буду я, — сказал полковник Арсеньев, крайне неприятный и надменный тип с щегольскими тонкими усишками, острыми чертами лица, длинным носом и скошенным, чисто выбритым подбородком. Небольшая кавалькада остановилась на краю поляны в сердце жиденькой осиновой рощицы, недалеко от реки.
— А мы тогда нахрена? — удивился Рух, качнувшись в мягкой коляске. В парламентеры он не напрашивался, но штаб во главе с генерал-адъютантом Крейнцем выбрал его против воли и возражениев не принимал. Приказ, видите ли. Нашлись, сука, приказчики. Нарисовались, когда уже поздно, и давай свои порядки рядить. Отчитали Бучилу и Фрола, словно мальчишек каких, за неправильно организованную оборону, дескать, надо было по военной науке беспокоящие удары производить, засады на пути подхода противника устраивать да редутов в самых опасных местах нарыть без числа. Ополчение от греха подальше велели разоружить и отправить подновлять погоревшие башни. Особенный втык Рух получил за мобилизацию домовых, прекрасно зная, что таковая строжайше запрещена специальным указом и нарушение карается вплоть до пожизненной каторги и усекновения головы. Крейнц обещал дело замять, поминая былые заслуги, Бучила всячески генерала благодарил и клялся в долгу не остаться, лишь бы старый прощелыга, получивший у солдат прозвище Пугало, отстал наконец со своими нравоучениями. Оттого и согласился пойти в парламентеры вместе с полковником Арсеньевым, разбившим бунташников в деле при Дорошихе, и подполковником Шрайдером, родом из немцев, командующим соединением «Черных рот», человеком славным безжалостной резней всех, кто под руку попадет. Да с ними пятеро армейских офицеров при параде и при знаменах, да двое «черных» на всякий непредвиденный случай. Поганая компания, попросту говоря. На то и был генеральский расчет: отправить на переговоры отъявленных головорезов и упыря, чтобы отбить у адамчиков всякую охоту к сопротивлению. Подошедшая новгородская армия насчитывала пять пехотных и два кавалерийских полка при двух десятках орудий и могла бы не напрягаясь добить обескровленных, прижатых к реке бунтарей, но штаб настаивал на переговорах. Сказано — сделано. Так Рух и оказался в задрипанной роще возле реки.
— Для красоты, — усмехнулся Арсеньев. — Ты, упырь, будешь зыркать буркалами своими страшенными, а подполковник скрипеть зубами и плотоядно облизываться.
— Не многовато на себя берешь? — оскалился Шрайдер, тучный и бледный, как смерть, восседающий на шикарном вороном жеребце. Обычный форс всех офицеров «Черных рот». На всех головорезов черненьких лошадушек не хватает, но командиры обычай свято блюдут и готовы за нужную конягу любые деньги платить. Доходят, правда, порой до смешного, выкрашивая обычных гнедых сажей или березовым дегтем. Издали не видно, но вблизи — стыдища и срам.
— Беру столько, сколько могу унести, — горделиво отозвался Арсеньев. В его тоне отчетливо проскользнуло презрение. Армейские терпеть не могут «Черные роты», справедливо считая их убийцами и карателями без чести и совести. Стычки и драки между ними — обычное дело. При этом, конечно, армейские признают, что без «Черных рот» никуда, а те с удовольствием берут на себя всю самую грязную работенку. И по слухам, люди подполковника Шрайдера нынче превзошли сами себя, выжигая последствия бунта огнем и оставляя за собой бесконечные виселицы и груды истерзанных тел.
— Смотри не подавись, — буркнул Шрайдер и натянул шляпу на глаза.
— О себе беспокойся, — спокойно парировал Арсеньев.
— На кой черт вообще сдались эти переговоры? — спросил все утро терявшийся в догадках Бучила. — Вы же можете их как муху прибить.
— Можем, — согласился полковник. — Но тут политика, упырь. Сенат хочет — кровь из носу — взять драную ведьму, «Крестьянскую царицу», живой, прилюдно судить и стерву сломать. А если атакуем, вероятность схватить ее живьем совсем малая. Поэтому и переговоры. О, едут.
Среди деревьев замелькали приближающиеся всадники, числом, как было оговорено, ровно в десяток. На легком ветру хлопали знамена с Адамовой головой и матерью воздающей. Бунташное командование в полном составе. Рух узнал двоих: тех, которые совсем недавно орали у нелюдовских ворот, требуя сдачи. Надо же, штурм оба пережили, такая жалость… И узнал еще одного. Вернее, одну. Первой, на молочной кобыле, ехала Серафима, не похожая сама на себя. Ушла обыкновенность, ушла мягкость, ушла привычная бабья затурканность. В седле, прямая словно стрела, восседала красивая женщина с непокрытой головой, окаменевшим лицом и внимательным, цепким взглядом холодных глаз, одетая в неброский охотничий костюм. Все прочие держались от нее на небольшом расстоянии, показывая, кто тут за главного и чье слово будет важнее всего. Кавалькада бунтовщиков остановилась в полсотне шагов, и Серафима громко сказала:
— Приветствую от имени «Детей Адама» во имя прекращения кровопролития и установления мира. Я Крестьянская царица — Анна Стерница, со мной мои братья по вере, воеводы Петр Колдыба, Илья Сороток, Федор Колчанов, Любим Страдник и пророк отца нашего Адама, благословенный Игнатий.
— Приветствую именем Новгородской республики, Господина Великого Новгорода, его народа и Сената, — отозвался Арсеньев, чуть пристав на стременах. — Я подполковник Арсеньев, вы, поди, наслышаны про меня. При мне подполковник Шрайдер из «Черных рот» да местный Заступа, вурдалак Рух Бучила. Высшим командованием уполномочены вести переговоры. Честь имею.
— Знакомые имена, — Серафима-Анна нехорошо усмехнулась. — Жаль, что мы повстречались на переговорах, а не на бранном поле.
— И мне жаль, сударыня. — Арсеньев коснулся краешка шляпы. — С преогромным удовольствием изрубил бы всех здесь присутствующих. Но сейчас не об этом. Приступим?
— Пока не начали, мне нужно несколько минут. — Анна-Серафима взглянула на Руха. — Мне бы хотелось переговорить с Заступой тет-а-тет. У нас осталось несколько нерешенных вопросов. Позволите?
— Почему нет? — Арсеньев удивленно покосился на Руха, а тот изобразил искреннее недоумение.
— Вы, что ли, знакомы? — прошипел Шнайдер.
— Длинная история, потом расскажу, — соврал Бучила, не собираясь ничего рассказывать ни сейчас, ни потом и всей душой желая унести эту тайну в могилу. Хорошо, пока никто не узнал, как он провел атаманшу бунташников прямо в село и ворота через это едва не просрал. Если всплывет правда, шуму-то будет, шуму, не приведи Господь Бог.
Он быстренько пошагал навстречу спешившейся Серафиме. Или Анне. Или как ее там? Встретились в центре поляны, Серафима остановилась, в глазах запрыгали искорки, и она промолвила:
— Ну здравствуй.
— И тебе не хворать, бессовестная лживая сука, — вежливо поприветствовал Рух, борясь с желанием садануть тесаком как раз между этих блудливо блещущих глаз.
— Можно ли так с царицей? — удивилась она. — Хоть бы на колени встал ради приличия.
И перед ним и правда стояла царица. От прежней Серафимы, простой, понятной и где-то даже родной, не осталось никакого следа. От этой женщины с лицом Серафимы исходила властная сила и уверенность человека, привыкшего повелевать. Изменилась осанка, изменился взгляд, изменилась походка. Она и одновременно не она.
— Сама на колени вставай, — буркнул Рух. — Ты передо мной виновата кругом. Все просчитала, змеища?
— Ну не все, но старалась, — кивнула Серафима. Или Анна, хер ее разбери. — Мне надо было попасть в село, наши все раньше проскочили, а потом калитка захлопнулась и чужаков перестали пускать. Кстати, умное решение, но запоздалое.
— Задним-то умом мы сильны, — согласился Бучила, — на том испокон веков и стоим.
— Да ты себя не кори, — утешила царица. — Люди мои прознали, что ты с последними беженцами идешь, я и села на хвост. Дальше просто повезло. Я могла погибнуть, ты мог не взять нас с собой, но риск стоил того. Открыть проклятые ворота было единственным шансом для нас, слишком важное дело, чтобы доверить его кому-то еще. Вышло как вышло.
— И дочь с собой потащила. Или не дочь? Тебе же ни на грош верить нельзя.
— Дочь, — улыбнулась Анна. — Трое их у меня, Аленка старшая, давно к делу приставить пора. А несчастная женщина с ребенком больше располагает к себе.
— Ну да, располагает, — согласился Рух. — Я на том погорел. Ладно, к черту все это, мне одно интересно: кто ты такая?
— Мать, Крестьянская царица, жена и вдова, — пожала плечами она. — Звать меня Валентиной Кисловой, родом из Ладоги я. В голодный год продали меня родители в проезжающий мимо бродячий театр. Сначала прислуживала, потом стала махонькие роли играть, а как подросла и похорошела, выбилась в актрисы из первых. Говорят, талант у меня. Ездили по стране, народ веселили, замуж вышла за акробата из труппы, за лучшего во всем свете мужчину, а там и детишки пошли. В прошлом году угораздило нас оказаться в окрестностях Богоявленского монастыря, а тут как раз восстание «Детей Адама», и началось. Мы бежать собрались подальше от всего этого, да словили нас возле Кудровки монахи с местными мужиками. Донес кто-то на нас, мол, ставим мы богомерзкие пьесы, где Господа и Святую непорочную Церковь хулим. А у нас и правда представление было про жадного попа и хитрого мужика, преогромнейший имело успех. Хотели арестовать, а муж мой, Андрюша, горяч был до невозможности, схватил оглоблю и давай монахов шугать. Тут и убили его, головушку буйную разбили, кровушкой залился и отошел. И многих из наших побили до смерти, театр разграбили и сожгли. Меня в яму, детей в монастырь: думала, не увижу вовек. Но тут заявились адамчики, чернецов на деревьях развесили, ямы открыли. И взяло меня зло, пошла к главному бунтарю и представилась чудесно спасшейся царицей Анной. Была у нас пьеса про нее, я в ней играла главную роль. Метку царскую для достоверности показала. — Она дернула воротник, обнажив левую грудь до розового ореола соска, открыв бесформенное родимое пятно. — Если уметь убеждать, оно на корону похоже. И поверили мне, а может, и не поверили, да оказалась нужна. Так и стала я Крестьянской царицей и не жалею о том. Много зла совершила и много добра, а чего больше — одному богу весть.
— Дура ты, — фыркнул Бучила. — Теперь и тебе конец, и детям твоим. Стоил того этот фарс?
— Может, конец, а может, и нет, еще поглядим, — откликнулась Серафима. Или Анна. Или Валентина. — Ныне поздно думать, как могло быть или не быть. Я тебя не для исповеди отозвала, да и времени на нее у нас нет: ты не поп, а у меня слишком много грехов. Просто хочу, чтобы зла не держал, я как лучше хотела.
— Лучше кому? — прищурился Рух. — Ты хотела ворота открыть, село мое разорить, людишек побить и товары разграбить.
— Это война, а на войне так бывает, — вздохнула она. — Вам предлагали сдаться, вы не послушались. Всегда есть выбор, Заступа. Вы сделали свой, а я свой, теперь нас рассудит судьба.
— Умишка у тебя нет, хоть и царица, — сказал Рух. — А вот детей твоих жалко и народишко, что притащился с тобой. Видел я их: бабы да ребятишки. На смерть ты их привела.
— А лучше и так, — вспыхнула Анна. — Они за мной за надеждой пошли на хорошую жизнь без господ, поборов и голода. Да, обманула я их, но хоть толику времени они знали, что делать и за что бороться, и в кои-то веки владели собой. Сестрами и братьями были не на поповских словах, а на деле. Поп сам с золота жрет, а нищим сказывает, что все перед Богом равны. А мы показали, что всякий человек — не скотина бессловесная и за себя без жалости и сомнений драться должон. И ради этого стоило рисковать. Крови пролили море, да по-другому нельзя. С волками жить — по-волчьи выть. — Она на мгновение замолчала и тихонько сказала: — Ну, вроде все, больше не о чем говорить. Как бы там ни было, не серчай, Заступа. Пусть для тебя я останусь несчастной бродяжкой с большой дороги, которой ты не побрезговал и с дитем приютил. Остальное не важно уже.
— Бежать тебе надо было сегодня, как не взяли село, — отозвался Бучила. — Спасла бы себя и детей.
— А почто? — печально спросила Серафима. — Люди мне верят, я их не брошу, не имею права такого. Раньше бы бросила, да теперь я другая, в то, что царица я, поверила и сама. Ну, сбеги я, а дальше? Остаток жизни в страхе и в нищете провести? Прятаться, мыкаться, от каждого шороха вздрагивать? Новгород все одно меня сыщет, не пожалеет сил никаких и наизнаночку вывернет. Днем раньше, днем позже. Все, Заступа, проваливай, душу не тереби, что сделано, то сделано, другого выхода нет. Зови своих разряженных обормотов, посмотрим, что скажут.
— Упрямая баба, дурацкая дура, — обронил Рух. Она только фыркнула и дала отмашку своим. Бучила обернулся и крикнул офицерам: — Мы закончили, тащитесь сюда.
Два отряда парламентеров спешились и сошлись вплотную, Арсеньев одарил Бучилу злым взглядом и громко сказал:
— Милостивый Господин Великий Новгород готов простить вас, подлых изменников и бунтовщиков. Условия такие: сложить оружие, отказаться от своей еретической веры и выдать беглую преступницу, злодейку и колдунью Анну Стерницу, известную как Крестьянская царица. Времени на раздумья нет, решение должно быть принято прямо сейчас.
Среди бунташников пронесся удивленный шепоток. Воеводы запереглядывались.
— Если я сдамся, вы сохраните моим людям жизнь? — спокойно спросила Серафима.
— Господин Великий Новгород гарантирует жизнь всем, кто сложит оружие. — Арсеньев вытащил и развернул красивую бумагу с печатью и подписями. — Вот это помилование получит каждый из здесь присутствующих независимо от совершенных злодейств. Республике нужен мир.
— А остальные? — Серафима кивнула в сторону лагеря.
— Сложат оружие и разойдутся по домам, преследования и казней не будет. Кто захочет, сможет беспрепятственно покинуть земли Республики.
— И все это в обмен на меня? Не слишком ли жирное предложение? — Серафима вскинула бровь.
— Республике недостаточно военной победы, — отчеканил Арсеньев. — Сенат желает, чтобы верхушка бунтовщиков публично отказалась от своей еретической веры и своих безумных идей. Тогда и людишки уймутся.
— Господам нельзя верить, — глухо сказал старик с длинной нечесаной бородой, одетый в рубище. Видимо, пророк Игнатий, Рух так и не успел разобраться, кто из них кто. Вспомнил только Петьку Колдыбу, который сдать Нелюдово предлагал: весь из себя такой важный и со шрамом поперек уродливой рожи.
— Предадут, как предавали всегда, — продолжил вещать старик. — Им нет дела ни до чего, кроме бренной монеты. Адамовы дети никогда не предадут своей веры.
— А вдруг сдержат слово? — опасливо отозвался молодой патлатый мужик в кирасе и прожженных портках. — Офицерик хорошо говорит, мы им живыми нужны, а жить-то охота, побаловали и будет.
— Струсил, Илюша? — ласково спросила Серафима. — Так беги, я не держу. Да только они рано или поздно узнают, как ты в Ополье чернецов на колья сажал, и придут за тобой.
— Рот свой закрой, — огрызнулся Илья. — Тут у каждого грехов, что бесы в аду позавидуют. Полковник сказал — всем прощение будет. Ныне каждый сам за себя.
Колдыба перевел мрачный тяжелый взгляд с одного на другого и прогудел:
— Примолкни, дурак. Не верю я господам. На себя мне плевать, людей жалко, ребятишек, баб и братов пораненных. Но за царицу и за дело наше я голову без раздумий сложу.
— Дело молвишь, Колдыба, — лихого вида молодой, гладко выбритый бунташник хлопнул его по плечу. — Пошли они на хер с помилованием своим, пущай пометом куриным подавятся. Примем последний бой и славы отца нашего Адама не посрамим. Я, Любим Страдник, сказал. Ты, Федор, чего молчишь?
— А нечего судить да рядить, — отозвался невысокий коренастый бунташник. — Я с Анною до конца. И ты, Илюшка, речи срамные брось.
— Да я чего, да я так, — растерялся Илья и примирительно поднял руки. — Мыслишки поганенькие пришли. Я с вами, и весь тому сказ. В огонь и в воду.
— Для меня радость умереть рядом с вами, — голос Серафимы чуть дрогнул.
— Помереть-то всегда успеем, — согласился Колдыба и пальнул Любиму Страднику в грудь. Илья тут же прыгнул, воткнув кинжал Игнатию под лопатку. Пророк всхлипнул и обмяк. Замершие до поры двое рядовых бунташников пырнули третьего, схватили Федора и полоснули по горлу ножом. Никто и опомниться не успел, как на Анну уставились сразу четыре ствола.
— Ну вот и все, вот и ладненько, — расплылся в улыбке Колдыба. — Ты не дергайси, милая.
— Падаль ты, Петенька, — Серафима побледнела.
— Зато буду живой. — Колдыба угодливо поклонился полковнику. — Вы, господин, хорошее слово замолвите за меня. Я все сделал, чтобы помилование получить.
— И за меня, — с придыханием выпалил Илья. — Я пророка зарезал, чтоб он больше людям голову дурью не забивал. Мы с Колдыбой еще утром сдаться надумали. Сатана нас надоумил с еретиками связаться и злодейства без меры чинить. Мы отмолим, вы только, господин военный, бумаги нам выдайте, не обманите.
— Обмана не будет, — отозвался немножко шокированный всем произошедшим Арсеньев. — Клянусь честью, будете жить.
— А мы тогда, в знак дружбы, значится, для вас еще подарочек припасли, — нехорошо рассмеялся Колдыба и свистнул, сунув грязные пальцы в рот. — Усвят! Выходи!
В зарослях зашуршало, и на свет божий выбрались двое грязных оборванных бунташников, волокущих с собою целую кучу детей — упирающуюся Аленку со связанными руками и заткнутым тряпкой ртом, белокурого мальчишку лет шести и пухлого пацаненка не старше двух годов с зажатым накрепко ртом. Ребенок от нехватки воздуха уже начал синеть.
— Кусила, падла, пока хватали! — сказал один из бунтовщиков, показал окровавленную ладонь и отвесил Аленке оплеуху, от которой та мотнула головой и упала на колени.
— Нет! — выкрикнула Серафима, рванулась и тут же свалилась, сбитая ударом в спину.
— Тихо, сука драная. — Колдыба отвесил Анне пинка под ребра и расплылся в беззубой улыбке перед Арсеньевым. — Детишки еёные, змеята, значится, от главной змеи. Мы как с Илюхой решили переметнуться, надумали и их прихватить, чтобы гадина посговорчивей стала. А и так справились, но вы змеят все одно возьмите, в знак дружбы и верности нашей. Пущай там, где положено, нам зачтут.
— Тварь, ненавижу! Ненавижу! Всех вас ненавижу! — орала Серафима на земле, пытаясь доползти до детей. — Аленушка, доченька, прости меня ты, прости.
Все отвлеклись на нее и пропустили момент, когда Любим, вроде как убитый Колдыбою в грудь, вдруг поднялся и прихрамывая помчался к стреноженным неподалеку коням. Одним махом перерезал веревку на копытах, вскочил в седло и во весь опор понесся к замершему бунташному лагерю.
Роща огласилась криками и наполнилась суетой. Ему стреляли вслед и вроде даже попали, Любим ткнулся лицом в гриву и принялся бросать коня из стороны в сторону, сбивая прицел.
— Упустили, упустили! — заорал Колдыба, дергая левой щекой.
К ним подлетели ждущие позади офицеры эскорта, и драгунский лейтенант в красном мундире сбивчиво обратился к Арсеньеву:
— Велите догнать, ваше превосходительство?
— Отставить, — отмахнулся полковник. — Ему все одно — крышка. Хватайте ведьму и уходим. — Он перевел взгляд на Колдыбу. — Ты с товарищем — с нами, представлю вас генералу. Шрайдер!
— Слушаю, — хмуро отозвался подполковник.
— Остаешься с упырем и своими людьми. Прикончишь детей. Только быстро. Чую, скоро начнется жуткая свара. Исполнять.
Истошный вопль Серафимы оборвался на самой высокой ноте. Ее скрутили и потащили к коням.
— Почему я? — удивился Шрайдер.
— Ваш профиль. — Арсеньев вскочил на подведенную лошадь. — Твой и упыря. Это приказ. Счастливо оставаться!
Шрайдер мрачно кивнул, и двое его солдат приняли у бунташников детей. Аленка дергалась и лягалась, пытаясь выплюнуть кляп.
Кавалькада развернулась и понеслась в сторону Нелюдова.
— Вот сволочь. — Шрайдер сплюнул в траву. — Профиль, говорит. Сам вродь как рыцарь в ссаных доспехах, а мы с тобой, упырь, детоубийцы и отборная мразь.
— А он разве не прав? — Бучила паскудно усмехнулся краешком рта. Со стороны реки донеслись приглушенные крики, нарастающие в рассерженный гул. Любим, видать, все же добрался. Живучий сучонок. Из бунташного лагеря повалили вооруженные отряды. Было их мало, но они шли спасать свою царицу или мстить за нее. Последняя самоубийственная атака «Детей Адама». И тут заговорили артиллерийские батареи, охватившие лагерь полукольцом. Из клубов белого дыма посыпались ядра, сметая хлипкие палатки, покосившиеся шатры и мечущихся людей. Там, среди пламени и хаоса, умирали Никитка, крохотный Ванятка и Клавдия, совавшая Бучиле последний кусок. Умирали, не бросив раненых, курносая Лизавета, злобная Софья и печальная матушка Ефимия.
— Зачем? — глухо спросил Рух. — Там некому сопротивляться.
— Думаешь, в штабе не знают? — фыркнул Шрайдер. — Ты сам с утра рассказал, что остались бабы да мелюзга, и разведка подтвердила. Думаешь, кому не плевать? Они наших не больно щадили, око за око. Как бы ни прошли переговоры, есть приказ уничтожить всех еретиков, кроме верхушки. Акция устрашения. Сейчас отстреляются, и кавалерия пойдет. А потом мои люди — подчищать, что останется. Пленных велено не брать. Никакой пощады.
«Никакой пощады», — повторил Рух про себя, и слова эти были с привкусом страданий, крови и боли. Бесконечный замкнутый круг жестокости, горя и слез. Он вытащил пистолет. Аленка прекратила сопротивление и бессильно повисла у «черного» на руках. Младшего швырнули на землю, он ползал между ног, ревел и надрывно кричал, призывая пропавшую мать. Средний замер и смотрел на Руха ничего не понимающими, испуганными глазами. И Бучила знал, что они должны умереть, так будет правильно, так будет верно. Если они останутся жить, то рано или поздно семя «Детей Адама» и Крестьянской царицы вновь прорастет, и Республика умоется кровью. Пожары, разорение, смерть. Тысячи трупов ради химеры, призрака, глупой мечты о сладкой жизни без богачей и господ. Пока живы эти дети, живо лживое учение о справедливости для всех и для каждого. Бучила поднял ствол и нажал на крючок…

Спустя два месяца…

День семнадцатого сентября выдался на диво теплым и светлым. Легкий ветерок нес в Новгород ароматы прелых листьев и гниющей травы, солнечные лучи бликовали на куполах храмов и в витражных окнах дворянских особняков. Часы на Спасской башне гулко пробили полдень. Площадь Ярославова дворища на берегу величественного Волхова, у стен белокаменного Никольского собора, была забита так, что яблоку негде упасть. Тысячи празднично одетых горожан орали, перешучивались со знакомыми, приставали к девкам, пили пиво и лузгали тыквенные семечки.
— Здорово, Ефрем!
— Давненько не виделись!
— Матрена, ох и дочка сладкая у тебя, дай укушу!
— Себя за уд срамной укуси!
— Аха-ха!
— Степан, говорят, прибавление у тебя! Поздравления принимай!
— Спасибочки! Анфиса сынка родила!
— Говорят, от соседа!
— Да пошел ты!
— Я лучше к Анфиске схожу, она всякого привечает!
У собора на многоярусном помосте восседал сам канцлер, добрая половина Сената, Патриарх и без счета самых знатных дворян. Окрестные деревья и крыши густо облепила проворная детвора. Ошалевшие от шума вороны кружили в безоблачном небе и тоже орали хрипато и зло. На огромном эшафоте посреди площади шла потеха. Сначала секли батогами мелких портовых воришек. Воришки, по большей части совсем еще пацанята, кричали и выли, принимая удары поперек худеньких спин. С эшафота их гнали пинками, напутствуя добрыми словами о вреде воровства. Сгрудили рядом с плахой и заставили смотреть, что будет, если не отказаться от преступного ремесла. На эшафот завели десяток матерых воров, и палач в маске поочередно отсек каждому правую руку. Культи окунули в кипящее масло, и к концу экзекуции в живых осталось лишь шестеро. Каждому выжгли клеймо с буквой «Како» на лбу и приговорили к двадцати годам каторги в дальнем восточном краю, что на деле тот же смертный приговор, только хуже еще. Толпа радостно ревела, захмелев от крови и дешевого разливного вина. Площадь окружили палатки торговцев, наперебой предлагая пироги с рыбой, калачи, пряники, жареное мясо с луком, соленый творог и хмельное пойло на любой, самый невзыскательный вкус. В толпе сновали бесчисленные мальчишки-лоточники.
Безруких увели, и тут колокол на колокольне бухнул протяжно и гулко. Обрушилась вязкая звонкая тишина. Ударили барабаны, и с подворья вышли гвардейцы в белых мундирах, начищенных до блеска кирасах и треуголках с черным пером. В середине строя шла, еле передвигая босые ноги, простоволосая, одетая в белую рубаху до пят, женщина, прячущая лицо. Площадь взорвалась проклятиями и матерным воем.
— Ведьма!
— Сука!
— Проклятая тварь!
— Сдохни!
— Сатанинское отродье!
Со всех сторон посыпались заранее припасенные камни, яблочные огрызки и комья навоза. Круглая галька угодила несчастной в голову и рассекла до крови лоб. Женщина только вздрогнула, оставаясь немой. Солдаты оцепления, ограждающего узкий проход, принялись шпынять прикладами, отбивая грозящую прорваться толпу. В одном месте все же проскользнула оборванка в грязном рубище, с покрытым коркой лицом, с размаху упала перед бредущей женщиной и заголосила:
— Матушка, матушка! Не оставь, заступница наша! Матушка! Голубушка!
Ее саданули в спину прикладом, добавили сапогами и оттащили обмякшее тело за оцепление. Конвойный грубо вздернул арестованную на помост и передал помощникам палача. Дюжие ребята затащили женщину на полусаженный сруб посреди эшафота, доверху забитый березовыми дровами, и накрепко прикрутили к столбу. Вперед выступил судейский секретарь в черном плаще и напудренном парике. Толпа замерла.
Чиновник откашлялся и принялся вещать хорошо поставленным голосом:
— По поручению и от имени славного народа новгородского, Новгородской Республики, Господина Великого Новгорода и Сената, оглашаю сей приговор. Представшая перед судом Анна Стерница, она же Серафима Кочева, она же Валентина Кислова, уроженка Ладоги, повинная в бунтарстве, убийствах и грабежах. До прошлого года промышляла актрисой бродячего театра и занималась блудом безмерным, обманом доверчивых и свальным грехом. Участвовала в создании пьес и стишков, порочащих Церковь и власть. В прошлом году своею волею и по наушничанью Дьявола примкнула к восставшим еретикам, известным как «Дети Адама», и возглавила войско негодяев, христопродавцев и подлецов, вместе с которыми жгла храмы, глумилась над святынями и убивала без счету неповинных людей. В чем призналась на следствии, и за преступления свои Анна Стерница приговаривается к смертной казни через сожжение в срубе!
Толпа ахнула, замерла, а потом взорвалась одобрительным кровожадным ревом, заглушившим редкие протестные крики.
— Но! — Судейский воздел левую руку, призывая к молчанию. — Подсудимая раскаялась в содеянном, отказалась от ереси, приняла причастие и вернулась в лоно православной церкви. Посему милосердный патриарх Алексей просил о снисхождении к заблудшей душе, и Сенат, посовещавшись, принял решение заменить сожжение в срубе на удушение с помощью виселицы!
Толпа разочарованно загудела.
— Перед казнью преступнице будет предоставлено последнее слово, — провозгласил чиновник. — С покаянием, отречением от сатанинской веры и заблуждений своих!
Серафима подняла глаза. Веревка туго притягивала тело к столбу, но она не чуяла боли, столько она испила ее за недели бесконечных допросов, судебных заседаний, выслушиваний свидетельских показаний и встреч с теми, кого она любила и кто предал ее. «Дети Адама» перестали существовать, последние крупные отряды были рассеяны и разбиты. Восстание утонуло в крови. Но она пыталась, она мечтала, она хотела хоть что-нибудь изменить. И пусть не получилось, но лучше уж так, чем медленно гнить. Толпа бушевала и выла, тысячи ненавидящих глаз были устремлены на нее. Серафима набрала воздуха и заговорила четко и ясно. В последний раз.
— Мне жаль. Жаль, что не смогла довести до конца свое дело, чтобы стереть гнусные ухмылки с ваших напыщенных рож! Я отрекаюсь! Слышите? Отрекаюсь! От всех вместе и от каждого из вас! От трусливых и никчемных тварей, что судили меня! От вашей церкви и от вашего Бога. Отрекаюсь от всего, что вам дорого, ибо все это поганая ложь, которой вы пичкаете друг друга и купаетесь в ней! Я, Крестьянская царица, плюю вам в лицо! Оставайтесь бессловесной скотиной, и пусть хозяева дерут с вас три шкуры и пируют на ваших костях! Вы это заслужили!
Она поперхнулась, когда подскочивший помощник палача саданул ей в лицо кулаком. Второй дернул ее за плечи, рубаха треснула и упала, открыв грудь и живот, сплошь покрытые чуть заживленными ранами и следами ожогов. На Серафиме не было живого места, и один только Господь и заплечных дел мастера знали, через какие муки пришлось ей пройти. Пытки ломают самых сильных и гордых, сломали они и ее. Но лишь для того, чтобы она смогла прокричать с эшафота простые и страшные, пророческие слова.
— Будьте вы прокляты! — давясь кровью, крикнула она. — За все, что вы сделали и сделаете! За моего мужа, за моих невинных детей! Проклинаю! Мы вернемся!
Ее ударили еще раз, еще и еще, превращая лицо в кровавое месиво. С хрустом сломались ребра, стало нечем дышать. Серафима рвалась и выла, как обезумевший демон, пока на шею не накинули удавку, а в разбитый рот не сунули кляп. Солнце сияло ярко, и небо было безоблачным. Примчавшийся от помоста с канцлером посыльный что-то передал судейскому секретарю, и тот закричал палачу:
— Велено поджигать, никакой милости! Поджигай!
Палач засуетился, зацокал кресалом, и сноп искр упал на ленту из бересты. Вспыхнувший огонек несмело защелкал лучиной и принялся стремительно вырастать, жадно облизывая сухие дрова. Толпа замерла.
Серафима не боялась, все внутри умерло, прогнило, рассыпалось в прах. После потери детей и нечеловеческих мучений в тюремных застенках костер казался избавлением от всего. От боли, от гложущей совести и от себя. Она выбрала свой путь и прошла его до конца. Солнечный зайчик вдруг упал на лицо, ослепил на мгновение, она зажмурилась и невольно проследила за золотистым лучом. И замерла. Среди толпы стоял человек, закутанный в черное. Глубоко натянутый капюшон мешал рассмотреть лицо, но она знала, кто он. Чувствовала. Она знала. На руках человек держал белокурого мальчонку, а рядом с ним стояли второй мальчик — постарше и девочка-подросток. Господи, Господи… Девочка что-то закричала, и человек мягко привлек ее к себе. Пламя загудело и взвилось, кожа на ногах обуглилась, завиток дыма выел глаза, Серафима закашлялась, а когда вновь смогла видеть, черный человек и дети затерялись, пропали в бурлящей толпе. И тогда Серафима засмеялась. Она умирала счастливой, напевая колыбельную, спетую тысячи раз. Потом говорили, будто на костре в нее вселился сам Сатана. Это было не так. Среди палящего пламени и черного дыма, среди жаждущей крови толпы в Серафиму вселился Бог, от которого она отреклась…

Пламень ярый

За то в один день придут на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее.
Апокалипсис 18:8.

Могилы мне нет и спасения нет, кожа, кости да злость. Богу не нужен, а рогатому уже нечем меня искушать. Выброшен, стерт из памяти, забвеньем укрыт. В утробе каменной исподволь брежу, сплю без сна, тьме слова заветные лью. В бреду смеюсь, во снах плачу, а в словах тех ядом обман. Праведник или мерзавец, а может, шут в колпаке, все личины по мерке, каждая маска плоть.


Пролог

По ночному небу медленно ползли белесые, подсвеченные мертвым светом луны облака, утекая куда-то в жуткую бездну, полную непроглядной черни, волчьего воя и мерцающих звезд. Огромные ели тонули в кромешном мраке и тянули колючие лапы, чуть клоня острые вершины на холодном ветру. Человек в темной одежде до пят стоял на опушке, боясь сделать шаг и пересечь границу сонного леса. Чаща напоминала замершего хищного зверя: двинешься — и зверь покажет клыки. Человек глубоко вздохнул, по привычке поднял руку, чтобы перекреститься, но вовремя спохватился. На темное дело с крестом не идут, все одно Господь не простит. Сюда, на край проклятого леса, человека привела безмерная гордость. Неукротимая жажда быть лучше других. И когда нашептали худое, он согласился. Иного пути не нашел.
Лес принял его в объятия мягкой бархатной темноты. Человек дважды заранее разведывал путь и теперь знал, где начинается и куда ведет заросшая ландышем и черникой тропа. Под ногами похрустывали упавшие ветки, пахло весенней сыростью, присыпанными землею сморчками и горелой травой. С каждым шагом лес оживал, в чаще шелестело и хлюпало, откуда-то издали донесся душераздирающий крик. То ли ночная птица вопила, то ли похуже какая-то тварь. Во мраке прыгали и плясали бледные огоньки.
Человек заторопился и едва не упал, из леса тут же донесся ехидный смешок.
— Чур меня, чур! — Человеком начала овладевать безумная паника: всюду мерещились тощие тени, мерзкие хари и широко распахнутые голодные рты. Спокойно, спокойно, возьми себя в руки. Потеряешь голову и пропал. Больше всего он страшился сбиться с тропы и заплутать в чаще на поживу тем, кто таился в гнилой темноте.
Лес вдруг отступил, и человек вывалился на край огромной поляны. Посередине, затмевая кроной черные небеса, высился огромный раскидистый дуб. Древний, внушающий благоговейный страх исполин. Листва шумела и двигалась, хотя ветер утих. Человек почувствовал, как волосы поднимаются дыбом, а ноги наливаются тяжелым свинцом. Он с трудом пересилил себя и подошел к дереву. У подножия, в сплетении узловатых корней, раззявила пасть наполненная мраком дыра. Изнутри доносились запахи дикого зверя, перебродившего яблока и прелой листвы.
Было еще не поздно уйти. Или поздно? Ведь сказано в Святом писании: «Мысли о грехе суть сами грех». Задумал он страшное богомерзкое, теша себя пустой надеждой, будто опосля сумеет смертный грех искупить. Человек вытащил нож и полоснул по ладони, онемевшую руку пронзила резкая боль. Кровь из сжатого кулака полилась на морщинистую кору тысячелетнего дуба, черной лужицей скапливаясь у входа в нору. Человек быстро, сбивчиво зашептал слова, за которые мог взойти на костер:
— Стану не благословясь, пойду не перекрестясь, возьму ключи черные, отопру ворота заговоренные. Сила нечистая, катись по полю чистому, разносись твой вой по белому свету, созови бесов и полубесов, старым ведьмам киевским весточки шли. Кто тебе не поклонится, утопи в слезах и крови. Встань, пробудись, воле моей подчинись.
Обрушилась вязкая жуткая тишина, и в этой тишине человек услышал, как под дубом царапается и пощелкивает, из дыры в разгоряченное лицо дохнуло смрадным теплом. Там, среди корней и вечного мрака, просыпалось нечто страшное, прятавшееся от солнечного света не одну сотню лет.
— Держись на моей привязи, чтоб я был цел-невредим по пути и дороге, во дому и лесу, во земле и воде. Мой заговор долог, слова мои крепки. Кто из моря всю воду повыпьет, кто траву всю на поле повыщипет, и тому мой заговор не превозмочь. Встань, пробудись, воле моей подчинись.
Из норы донесся ворчливый жаждущий стон. Человек попятился и побежал, не помня себя, напрямик через взволнованно шепчущий лес, еще не понимая, насколько ужасную ошибку он совершил. И проклятие отныне шло следом за ним.

I

Июнь лета Рождества Христова 1676-го выдался поганым даже по меркам повидавших всякое дерьмо стариков. После необычайно жаркой весны разом похолодало и на две недели зарядили мерзкие затяжные дожди, превратившие поля и дороги в жидкую хлябь. В Ладоге размыло кладбище и сбросило в реку гробы, раскидав бренные останки по берегам. Людишки послабже видели в том дурной знак, а кто посмелей — бродили средь костей, разыскивая родных. Посевы гибли на корню, предвещая грядущий неурожай, по селам и весям ползли слухи о голоде хлеще, чем в 1598-м, когда новгородские губернии вымерли на добрую треть. Пора было начинать сенокос, но тучные луга стали болотами, Волхов раздулся и вышел из берегов, подтопив столицу и превратив улицы в каналы и грязные рвы. Торговля остановилась, крестьяне сидели по избам, даже шустрая по теплу нечисть притихла, забившись в черные норы, о чем Бучила нисколечко не жалел, проводя время в раздумьях о тщетности бытия и наблюдениях за отвесно падающим дождем. По уму надо было пойти отчерпать воду, залившую нижние ярусы, но ведь за ту работу не заплатит никто, а уставать как собака да мокнуть и возякаться в грязи забесплатно Рух отродясь не привык. Нет, ну надо было, конечно, собраться, но тут навалились совсем другие дела…
С темного ночного неба нудил противный дождишко, и Рух повыше натянул ворот толстого кожаного плаща. Хороший плащик, кожа мягкая, нежная, словно бархат, изнутри шерстью подбит: ни вода, ни ветер его не берут. В такую дрянную погодку самое то. И красивый опять же: в поясе узок, к низу широк, хошь на коне скачи, хошь задницу проветривай, ежели припечет. Дело немножечко портили серебряные застежки, но срезать этакую красоту было жаль, и пришлось обзаводиться перчатками. За обновку Рух недорого дал: два раза в башку приблудному мертвяку. И правильно, неча шляться и подвывать возле ворот. Пришлось немного отстирать от крови и гнилого мясца, но чай свое — не чужое, управился.
Рух стоял возле крыльца избы отца Ионы и хмуро глядел на закрытую дверь. Вот сука, в гости позвал, а ни ковра, ни грудастой молодки с хлебом-солью не обеспечил. Впору обидеться и уйти, но тогда зря, что ли, ноги топтал? Смирять надо гордыню, смирять: гордыня — великий грех, а этих грехов и так как блох на помойном коте. Одну выщелкал — три родились. Замкнутый круг, ети его мать.
Бучила тяжко вздохнул и вежливо постучал ногой в поповскую дверь. Внутри брякнуло, послышались тихие шаги, дверь открылась, и в пролившейся дорожке желтого света замаячило тощее лицо Ионы.
— Здорово, ваша святость, — поприветствовал Рух.
— Скажешь тоже, — поморщился Иона, освобождая проход. — Прошу входить.
— Ты чего такой обходительный? — насторожился Бучила.
— Ну это, — смешался Иона, — такого, как ты, приглашать надо в дом, иначе не сможешь войти.
— Господи, — закатил глаза Рух, — вот вроде взрослый мужик, грамоту разумеешь, книжки умненькие читал, может, даже бабу голую видел, а такую херню несешь, не приведи белый свет. Запомни: меня приглашать не надо, я сам весь красивый из себя прихожу.
Бучила вступил в дом, обставленный просто и без изысков: в углу печь, у окна лавки и стол, чуть дальше — заправленная цветастым одеялом кровать. Все чисто, опрятно, полы намыты, на окнах ажурные занавесочки, обувка аккуратно составлена. Чувствовалась женская заботливая рука. Знамо чья — Лукерья после тех знаменитых событий отгоревала по дитю и согласилась пойти за Иону.[4] Рух выбор одобрил: Иона мужичонка хлипкий, но ласковый — все лучше, чем одиночками мыкаться. Да и в попадьях ходить — это тебе не землицу горбом подымать, хлебная должность.
За столом нахохлился широкий в плечах бородатый мужик. Горящая свеча бросала отблески на битое оспой круглое лицо с мясистым носом и густыми нависающими бровями. Близко поставленные глаза внимательно смотрели на Руха.
— Супруга к соседке в гости ушла, — словно извинился Иона. — Ты присаживайся. Знакомьтесь, это Заступа наш, а это отец Никанор.
— Не до хера попов на меня одного? — Бучила уселся на лавку и представился: — Бучила я, Рух, грешник отъявленный и озорник.
— Никанор, — прогудел низким грудным басом священник. — Настоятель храма села Долматово.
— Ага, наше вам, — кивнул Бучила. — Ну и в чем, друг ситный Иона, блядский подвох?
— Нету подвоха. — Иона присел.
— Ни в жисть не поверю, вываливай давай, зачем звал.
— Отцу Никанору помощь нужна, — признался Иона.
— А я тут при чем? Отец Никанор должен меня святой водой изгонять, а не помощи спрашивать. Так ведь заведено?
— Так, да не так, — спокойно возразил Никанор. — Я тебе, Заступа, историю расскажу, ты послушай, а там уж решишь.
— Ну лады, — согласился Рух неожиданно сам для себя. Делать все равно было нечего. А поповские байки бывают веселые.
— Вокруг да около не буду ходить, — сказал Никанор. — Сразу к делу. Служу в Долматово двенадцатый год — хорошее село и люди простые, церковь сами поставили. Все село — полтора десятка дворов, не богато живут, но и не бедствуют, Господа Бога благодарят. Третьего июня вызвали в епархию меня по срочному делу. Вернулся шестого, а в селе ни души.
— В смысле? — навострил ухо Бучила. Скучная басня вдруг приняла неожиданный поворот.
— Живых ни единой души, одни мертвяки, — пояснил Никанор, добела сжав пудовые кулаки.
— Вон оно как, — присвистнул Рух. — Значит, некому свечки втюхивать стало?
— Заступа-а, — укоризненно вздохнул Иона.
— А чего, я вашу братию знаю. — Рух улыбнулся побагровевшему Никанору. — Без обид, Никанор. Я так смекаю, Заступы в селе вашем нет?
— Откуда? — втянул голову в плечи Никанор. — Заступу нам ни в жизни не потянуть, сами оборонялись.
— Дооборонялись, етишкиный род, — кивнул Рух. — А я тут при чем, раз душегубство свершилось уже? Меня звать надо, когда людишки живые барахтаются, теперь-то чего? Яму сам выкопаешь, вон бугай какой отожрался на деревенских харчах.
— Выкопал уже, а люди не все померли, — не обратил внимания на подначку Никанор. — Мертвяков много, а многих и не хватает. Жена моя, Настасья Никитишна, пропала. И дочка — Степанидушка. И еще всякие. Вот и хочу отыскать.
— Полиция чего говорит? — спросил Рух.
— А ничего, — отмахнулся в сердцах Никанор. — Приехали трое, носами поводили, бумаги страсть измарали и убрались. Сказали, расследовать будут, вроде как банда напала на село, побила людей, а других в полон увела.
— Может и так?
— Может и так, — пригорюнился священник. — Только что за тати такие, которые ценного из домов не берут? Шуба на месте, дочкино приданое в целости, икона в золоченом окладе — и та стоит! Бывает ли так?
— По нынешним временам какого только не бывает говна, — отозвался Рух и задумался. По новгородским меркам Долматово недалече совсем, двадцать верст по прямой, и заняться все одно нечем, так почему бы не посмотреть? С одной стороны — лень, а с другой — куча трупов и брошенное село. И поп этот что-то явно недоговаривает. Весьма интересно девки выплясывают. Нелюдово недельку обойдется без своего героя, чай не впервой. И смена обстановки, опять же, не повредит, а то чахнешь в каменном мешке, растрачиваешь впустую лучшие сотни годков…
— Не откажи, Заступа, — попросил Иона, навалившись на стол. — Я тебе век благодарен буду.
— Вот это пугает больше всего, — тяжело глянул на священника Бучила. — Давай уж без благодарностей, мне лучше по-простому — деньгой.
— Деньги есть, — прохрипел Никанор. — Все отдам, только помоги жену с дочкой сыскать.
— Другой разговор, — сладко прищурился Рух. — Когда выдвигаемся?
На деньги ему, понятное дело, было плевать.

Путь до Долматово занял полтора ужасающе скучных, утомительных дня по раскисшим дорогам под моросящим дождем, и Рух успел сотню раз проклясть Иону, Никанора и свою неизбывную доброту. Спасали припасенная бутылочка и крытый Никаноров тарантас, запряженный сонной лошадкой. Все ж какой-никакой, а комфорт, и мочило поменьше чутка. Заночевали на постоялом дворе, а после обеда следующего дня с помпой завалились в родовое поповье село. Ну как с помпой: тихонечко, словно воры, заехали в ворота. Избы стояли пустые, из-под копыт нехотя разбегались одичавшие куры, из-за плетней грозно порыкивали оставшиеся без хозяев, да так и не разбежавшиеся дворовые псы. Собаки, животины божьи, преданно охраняли брошенные дома. Небольшая церковь царапала свинцовые тучи потускневшим крестом.
Рух стоял возле свежей насыпи огромной братской могилы на краю сельского кладбища и уважительно косился на молящегося рядом Никанора. Силен мужик, это ведь какую надо было ямину выкопать? Или не один? Одному такое вряд ли под силу.
— Сам копал или помогал кто? — спросил Рух.
— Одному тут на неделю работы и пуп надорвать, — хмуро откликнулся Никанор. — Шутка ли, тридцать две загубленные души. Тут в трех верстах деревенька — Прокудинка, тоже моего прихода; так попросил мужиков — помогли. Хорошие мужики, богобоязненные.
— Знаю я хороших таких, — хмыкнул Бучила. — Три лета назад орефинские с дуниловскими покосы не поделили, так орефинские ночью пришли и соседям пустили красного петуха: деревня выгорела дотла, три семьи сгорели живьем. Может, и у вас не поделили чего мужики?
— Не было такого, я б знал, — мотнул бородой Никанор. — В мире и благости великой живем.
— Ну-ну. — Бучила покосился на него, словно на дурачка. — Тогда даже не знаю. Если соседи богобоязненные, и разбойничков никто не видал, значит, ты — первый подозреваемый, Никанор.
— Я? — Священник вздернул кудлатую бровь.
— Ну сам посуди: кто пропал, кто богу душу отдал, ты один в здоровье и целости. Подозрительно, да?
— Есть такое, — растерянно признал священник. — Как подгадал, прости господи. Только зачем мне людей убивать?
— А бес его знает, — пожал плечами Бучила. — Чужая душа — потемки. Может, пожертвованиями обидели, может, поклоны клали хреново, может, об икону лишний раз башкой стукнулся и возомнилось тебе, будто во всей пастве черти сидят, а ты — ангел крылатый с огнистым мечом. Ну и набедокурил слегка.
— А жену? — заинтересованно спросил Никанор.
— А жену всегда есть за что, ты уж поверь, у меня их было одна или две.
— Наслышан, — буркнул Никанор. — Стало быть, я виноват?
— Ну а кто? — переспросил Рух. — Больше ни следов никаких, ни свидетелей нет. Собирай манатки и дуй сдаваться, народу немного сгубил, в худшем случае посадят на кол, в лучшем — отрубят башку.
— Не хотелось бы на кол, — поежился Никанор, будто и правда осознавая вину.
— А кому бы хотелось? — Рух прислушался, уловив где-то рядом лошадиное ржание. — Слыхал, душегуб?
— Вроде конь, — насторожился Никанор.
— Скотина какая осталась в деревне, ну, кроме тебя?
— Скотину мужики прокудинские забрали, иначе без уходу вся бы подохла.
— Толково, — согласился Рух и тихонечко двинул на звук. Поравнялся с ближайшей избой и заглянул за угол. Никого. Село-призрак, населенное умертвиями и заблудшими душами, коченело под мелким дождем. Лошадь снова едва слышно заржала и осеклась, будто морду прикрыли тряпкой или мешком. Бучила, делая вид, что прогуливается, пересек улицу и остановился у богатого дома с дивными резными наличниками, задорным петуш-
ком-флюгером на коньке и обширным крытым двором. Рух задумчиво ковырнул землю носком сапога, обостренным слухом улавливая чужое дыхание и пронесшийся испуганный шепоток. Видать, Долматово не так уж и вымерло. Бучила кивком поманил Никанора. Поп успел вооружиться оглоблей и особого волнения не выказывал, словно отродясь привыкнув херачить палкой первых встречных в компании богомерзкого упыря.
Ворота на двор были чуть приоткрыты, внутри, в сумраке, кто-то таился. Рух, чуть повозившись, достал из-под плаща заряженный пистоль и пинком распахнул ворота, взметнув легкий вихрь сенной трухи и скопившейся пыли. Дневной свет, хлынувший внутрь как из ведра, окатил гнедую лошадь с замотанной драным кафтаном башкой, телегу и троих мужиков, старательно делавших вид, будто их и вовсе тут нет.
— Здорово, селяне! — поприветствовал Рух и опустил пистолет. Опасными мужички не выглядели. Напуганными, ошеломленными, но не более — все равно что кот, пойманный хозяйкой над крынкой сметаны. Ну когда мурло уже белое, и хорошей трепки не избежать. Двое лет по пятьдесят, с бородищами и насупленными бровями, третий — юнец, едва переваливший за пятнадцать годков, с румяными щеками и кудрями цвета соломы.
— Здрасьте, — вежливо поздоровался пузатый мужик, сжимающий в волосатой ручище топор.
— Плотничаете тут? — усмехнулся Рух. — Хорошее дело.
— Ага, — глупо осклабился второй мужик, тощий, длинный и рыжеватый.
— Поманеньку, — кивнул пузач и покосился на дверь в противоположной стене, явно подыскивая путь к отступлению. Юнец ничего не сказал, предусмотрительно шмыгнув за спины взрослым.
— Отче, глянь-ка сюда. — Рух посторонился, открывая дорогу священнику.
Никанор, на всякий случай держа дрын наперевес, переступил порог, сурово огляделся и кивнул мужикам.
— Фрол, Петро, здорово. А там кто? Андрейка, ты?
— Я, отец Никанор, — отозвался юнец и отчего-то густо покраснел.
— Знакомые? — удивился Бучила.
— Мужики из Прокудинки, — пояснил Никанор, — которые мертвецов прибирать помогали и скотину забрали.
— А-а-а, те самые, шибко богобоязненные, — припомнил Рух.
— Вы домой вроде уехали? — спросил Никанор.
— Уехали, а потом возвернулись, — откликнулся нареченный Фролом пузач с топором. — Мысля пришла: негоже село без охраны бросать, ведь все упрут, бесовы дети.
— А чего в сарае прячетесь? — не понял Рух.
— Ну так. — Фрол потупил глаза. — Увидали чужих, вот и решили приглядеться, мало ли что.
— Береженого бог бережет, — согласился Бучила, убирая пистоль. Подошел к телеге, миновав напрягшихся мужиков, заглянул внутрь и понимающе хмыкнул при виде резных сундуков, приваленных одеждой, мехами и тканями. — Бабушкино наследство получили никак?
— Грешны, батюшка, грешны. — Фрол вдруг выронил топор, рухнул на колени и пополз к Никанору. — Бес попутал, батюшка, бес!
Петро с Андрейкой последовали примеру пузача, грянувшись на пол.
— Эй-эй, вы чего? — Никанор отшатнулся, готовя дубину.
— Прости, батюшка!
— Грешны!
— Не своей волею!
— Подворовывают, стервецы, — мурлыкнул Бучила.
— Прости, батюшка. — Фрол обнял Никанора за ноги и заскулил: — Сатана в ухо мне нашептал, грит, добра немерено, все равно разворуют, иди и возьми. Я и пошел, и Петруху с Андрейкой сманил, грех на мне теперича, грех.
— У мертвых брать? — ахнул Никанор.
— Да уж, последнее дело, — разглаживая морщинку на плаще, ввернул Рух.
— Грешны!
— Прости, Господи!
— Нечестивцы, охальники! — Лицо Никанора исказилось от ярости. — Да как посмели?
— Диавол надоумил!
— Прости, отче, согрешили!
— Не, ну мужики дело говорят, если трезво на все поглядеть, — великодушно встал на сторону воришек Бучила. — Мертвякам сапоги ни к чему. Тут и не воровство вовсе, а законное мародерство.
— Во-во, точно, муро… маро… Короче, чего добру пропадать? Нам нужнее, чем им, — поддакнул снизу Фрол, кивнул в сторону кладбища и смутился.
— Все одно нельзя так, — поумерил гнев Никанор.
— Да ладно тебе, — отмахнулся Бучила. — Ты их и так застращал, па-адумаешь, хапнули мужики ничейного, с кем не бывает, да, охламоны?
«Охламоны» обрадованно закивали, посматривая на Руха с любовью и обожанием.
— Ну вот, тем более раскаиваются они, — чертом улыбнулся Бучила. — По рожам видно, что стыдно. Вы, мужички, не стесняйтесь, берите, никто не осудит. Но по сторонам поглядывайте, вдруг не ровен час жандармов припрет. Угодите в застенки.
— Скажете тоже, господин хороший, — добродушно оскалился Фрол. — Мы полиции отродясь не видали. Откуда она в нашем медвежьем углу? Сами себе и суд, и полиция, как дедами заведено.
— Ну молодцы, — похвалил Рух, недоуменно покосившись на Никанора. — Так кто селян убивал?
— Не знаем, вот тебе, милостивец, истинный крест! — Фрол поднялся и осенился крестным знамением. — Люди всякое говорят, кто на нечисть лесную грешит, кто на разбойников, а иные… — Пузан запнулся.
— А иные? — приободрил Рух.
— Иные грят, с ума посходили долматовские и поубивали сами себя.
— А на отца Никанора никто не грешит?
— Ни единой души, — ужаснулся Фрол.
— Ну вот, ты вне подозрений, — усмехнулся, глядя на попа, Бучила. — Что на самом деле еще подозрительней.
— Не надоело тебе? — вздохнул Никанор.
— Пока нет, — пожал плечами Рух.
— Тять, а тять, — позвал Андрейка, — ты про Желонку им обскажи.
— Точно, запамятовал. — Фрол хлопнул по лбу. — Тут такое дело, Желонка тож обезлюдела. Заехать хотели, кума проведать, а деревня пустая, и мертвяки заложные шастают. Мы по дурости сунулись, так ноги едва унесли! Хорошо, Зоренька выручила, голубушка моя ненаглядная. — Он любовно погладил лошадь по замотанной морде.
— Кобыле можно лицо приоткрыть, не выдаст теперь. — Рух перевел взгляд на священника. — Желонка?
— Пять верст отсюда, дальше по тракту, — сообщил Никанор. — Моего прихода деревня. Да как же оно так?
— А вот так, — хмуро отозвался Бучила, шкурой чувствуя близость чего-то зловещего.

II

Месяцем ранее
Анна проснулась за полночь и некоторое время лежала, глядя в зыбкую темноту, чуть разбавленную огоньком лампадки в красном углу. В сенях скреблась мышь, за печкой тихонечко вздыхал домовой, ветки разросшейся под окном сирени царапали стену. Рядом, разметав руки, похрапывал муж, уронив на бороду стежку подсохшей слюны.
«Красивый Феденька у меня», — Анна невольно залюбовалась молочно-бледным лицом супруга, застывшим в пятне лунного света, украдкой заглядывающего в окно. Сердце тоскливо сжалось. Была любовь, да кончилась вся. Остались воспоминания: молодость, робкие ухаживания, слова горячие в ушко, объятия, клятвы верности на вечные времена. Свадьба, приданое, шалый запах свежего сена, сладкая боль… А теперь, спустя годы, все исчезло, рассыпалось прахом, по ветру унеслось. Так уж вышло, не сумела Анна мужу детей подарить. Не дал Господь женского счастья, вроде баба как баба, а сколько ни пытались, все зря. Повитуха из соседней деревни посмотрела и как отрезала: «Не жди, девка, приплода, внутри отмерло все, назад не пришьешь». Анна не сдалась, била поклоны перед иконами, ходила с молитвами по святым местам. Отчаявшись, решилась на грех и просила помощи у колдуний и ворожей. Горячее лоно, жаждущее ласки и семени, оставалось пустым. Федор, не дождавшись наследников, опечалился, стал крепко пить, все больше и больше отдаляясь от Анны. Так и жили, не жили — мыкались. Вроде муж и жена, а на деле чужие люди под крышей одной.
Анна осторожно встала, боясь потревожить спящего мужа. Надо было проведать корову. Буренушка захворала, перестала есть, ослабела. Не дай бог, помрет кормилица, как тогда быть? К тому же коровушка стельная, к началу лета должна народить. Горе-горе…
Одеваться не стала, чай не зима, тихонечко прокралась к двери и выскользнула из избы в бархатистую майскую ночь. В лицо щенком ткнулся теплый ветер, плакучие березы ласково шелестели свежим листом, по ночному небу ползли лохматые облака. Где-то брехала собака. Чернели соседские крыши. Луневка — деревенька малая: пять дворов на краю глухих новгородских лесов. Деревенька, в который раз дожившая до весны. Зима выдалась морозная, снежная, метели заметали выше окон, стужа ломала и корежила на околице старые тополя. А после Пасхи, как стаяли большие снега, по губерниям прокатилась неведомая хворь: люди покрывались гнойными язвами, корчились и умирали. Немногочисленные луневские мужики загодя перекрыли единственную дорогу и чужаков не пускали, тем и спаслись. На Радоницу объявились беженцы: женщина с девочкой, голодные, оборванные, еле живые, просились заночевать, да получили от ворот поворот. Навеки запомнила Анна, как беженка прокляла и деревню, и людей, Господа в свидетели призвала. Уйти уже не смогла, доползла до пригорка да там и упала, выхаркивая кишки и черную кровь. Девочка лет шести ползала вокруг матери до ночи, и плач ребенка был страшен. Ночью пришли волки. И криков не стало. Легче тоже не стало.
Анна сбежала по ступенькам и зашла в хлев, низко пригнувшись под висящим можжевеловым веником, оберегающим скотину от нечисти. Дорожка призрачного лунного света упала на стену. Пахло навозом и перепревшей соломой, под ногами шуршала сенная труха. На насесте заворочался петух и внезапно, спросонья, заголосил.
— Молчи, дурак, рано еще! — цыкнула Анна.
Петух кукарекнул сконфуженно и притих.
Буренка шумно завозилась, услышав голос хозяйки, и выставила навстречу рогатую голову. Глаза масляно поблескивали в окружающей темноте.
— Ну как ты, голубушка? — Анна любовно погладила корову между рогов, ощущая мягкую нежность бархатной шкуры.
Буренка тяжело, надрывно вздохнула.
— Полегше тебе? — Анна приподнялась на цыпочках и провела рукой по вздутому боку. Корова не шелохнулась. Хороший признак, два дня назад и притронуться к себе не давала, травяной отвар и молитвы, видать, помогли. Ну дай Бог. Анна долила в корыто свежей воды и вышла на улицу, плотно затворив скрипучую дверь. Ночь на переломе весны и лета обняла ее нежно и ласково. Уходить не хотелось, хотелось прыгнуть и улететь в бескрайнее звездное небо, хоть одним глазком посмотреть, что там, за краем земли. Парить вольной птахой под облаками, сбросив непомерную тяжесть извечных бабьих забот…
Анна замерла, увидев отделившееся от избы соседки Марии белесое вытянутое пятно. Живот свело, по спине пробежал отвратительный холодок. Неужели морок приблудный? Бывалоча, из темного леса, из поганых урочищ, лезли в деревню бесплотные призраки, нападали на людей и скотину, пили взахлеб горячую кровь, и отвадить их можно было лишь Божьим словом да серебром. Анна нашарила дрожащей рукой нательный крест. Господи, спаси и помилуй мя грешную…
Морок дернулся и невесомо поплыл в темноте. Анна вжалась в стену хлева и затаилась. В голове тюкало, ноги свело. Призрак завис саженях в десяти от нее, и Анна с удивлением опознала в привидении вдовую соседку Марию, простоволосую, в одной ночной рубахе, туго обтянувшей полную грудь. Марья воровато огляделась и огородом пошла прочь от избы в теплую прозрачно-синюю ночь. Белая рубаха призывно маячила в темноте.
Куда она? Марья — баба серьезная, с чего бы ей ночами бродить? Анна, повинуясь странному наитию, мягкой походкой направилась за соседкой. Любопытство разобрало. Любопытной Варваре ясно чего оторвали, но попробуй тут удержись. От чувства близости к чему-то таинственному и непонятному томно ломило виски.
Марья прошмыгнула капустные грядки, скользнула в дыру в низеньком покосившемся заборчике и ускорила шаг. Анна тенью кралась за ней, стараясь не упустить соседку из виду. Марья затерялась среди старых ив, белая рубаха замелькала на изгибах узенькой тропки, сбегавшей к реке. «Неужели купаться удумала? Вот дура! Водица еще холоднющая, бррр, только русалок смешить», — Анна невольно поежилась.
Но Марья к реке не пошла — взяла левее и замерла возле приземистой громады амбара. Тихонечко хлопнула дверь; Марья исчезла, растворилась во тьме. «Никак гадать собралась? Совсем, видать, плохо без мужика. Ладно девки бесов тешат на Рождество, а эта куда?» — Анна выждала и тихонечко приблизилась к амбару. Дверь была плотно закрыта, и трогать ее Анна остереглась. Скрипнет, Марья разом заметит, вот сраму-то будет. Анна свернула за угол, для верности ведя рукой по старому истрескавшемуся бревну, страшась напороться в темноте на брошенную старую борону. Укололась молодой крапивой, оцарапала ногу о куст и прильнула к узенькому, не больше ладони, оконцу. Внутри мерцал слабенький оранжевый свет, на бревенчатой стене прыгали размытые длинные тени. Виднелся кусок прогнившего пола и бок деревянного ларя, в котором раньше хранилось зерно. И больше ничего — крохотная продушина не позволяла увидеть амбар целиком. Анна навострила уши и невольно хихикнула, прикрыв рот ладонью. Марья пришла сюда не гадать. Слышались охи, стоны и сырые шлепки. А Машка-то хахаля завела! Вот тебе и вдовица. А такая тихая, скромная… Когда в девах ходили, так на посиделках не позволяла себя щупать парням. А теперь, значит, так?
Интересно, с кем она спуталась? Анна тихонечко пошла к другому окну. Мужиков в деревне не то чтобы много, почти совсем их и нет. А те, кто есть, под строгим надзором у жен. С Емельяном-кузнецом? Так тот не больно охочий до баб. С Прошкой-пастухом? Тот хоть и хромой, да бабы подсмотрели его на реке, срамом Господь Прошку не обделил. Точно! Видела Анна, как давеча Марья ворковала у колодца с Мишкой Телешиным, улыбалась, волосы поправляла, словно бы невзначай. Семнадцать лет парню, давно пора бабу узнать. Ну Марья, ну сучка!
Анна, едва не поскуливая от предвкушения, жадно прильнула к соседнему оконцу и с трудом подавила рвущийся крик. Ни с каким Мишкой Телешиным Марья не путалась. Свет толстой свечи разгонял тени и мрак, соседка стояла на четвереньках, сладострастно выгнув спину, запрокинув голову, и постанывала, закусывая нижнюю губу. Покачивалась лоснящаяся от пота большая, чуть обвислая грудь. Сзади, сильно толкая, к Марье пристроилось страшное чудище: тощее, нескладное, покрытое до пояса черным мехом, с копытами вместо ног, мясистым хвостом и огромной, налитой женской грудью с вздернутыми сосками. Существо глухо взрыкивало, мотая безобразной козлиной башкой с оттопыренными ушами, бородой и загнутыми рогами, роняя на спину Марьи тягучие нити слюны. Когтистые лапищи крепко держали Марью за пухлые бедра. Из амбара пахло странно, одновременно отталкивающе и сладко: чуть забродившими яблоками, полынью и готовым к случке козлом.
Анна перестала дышать. Открывшаяся картина была мерзкая, богохульная и… волнующая. Ляжки вдруг онемели, в животе закололо. Анна на всякий случай моргнула, перекрестилась и бесшумно поплевала через плечо. Дьявольское видение не исчезло: чудище, все убыстряя движения, совокуплялось с извивающейся, стонущей Марьей. Анна видела, как с хлюпаньем скользит толстый, перевитый черными жилами хер, не меньше, чем полторы пяди длиной. Правая лапа твари повела по женскому боку и крепко сжала округлую грудь. Марья чуть повернула голову, и палец с загнутым когтем тут же скользнул в жадно подставленный рот. Марья задергалась, с силой подаваясь навстречу могучим толчкам. Она уже не стонала — кричала на крик, извиваясь и закатывая глаза.
Анна почувствовала, как стало влажно и горячо между ног. Груди заныли, соски поднялись и оттопырили рубаху, требуя ласки. По телу пробежала мелкая дрожь. В следующий миг Анну из жара бросило в холод. Чудовище повернуло козлиную голову и посмотрело ей прямо в глаза, скаля крупные черные зубы. Анна отшатнулась, чуть не упала и опрометью кинулась прочь, не разбирая дороги. На бегу обернулась, готовясь увидеть нагоняющее страшилище за спиной. Сейчас поймает, задерет подол и… Но за спиной никого не было, лишь крыша старого амбара темнела в ночи. Не помня себя, пролезла в дыру в заборе, ободрав локти и спину, шатаясь, прошла по рассаде и без сил повалилась на родное крыльцо. В избе долго пила ледяную воду из кадки, пытаясь затушить пожар, разгоревшийся где-то внутри. Ее потрясывало, мысли скакали и путались. Анна скользнула под одеяло и прижалась к спящему мужу, нащупав рукой вялое мягкое естество. Хотелось одного, чтобы Федор проснулся и взял ее, как в прежние, теперь уже позабытые времена. Муж заворочался, и она прильнула всем телом.
— Ты чего? — прошептал сонным голосом Федор.
Анна не ответила, ласково и настойчиво поцеловав мужа в шею, чувствуя запах пота, солнца и свежей земли.
— Сдурела, баба? — Федор оторвал руку и откинул назад. — Уймись, мне завтра в поле спозаранку вставать.
Через мгновение он вновь захрапел. Анна перевернулась на спину. Обиду сглотнула, чай, не впервой. Раньше да, рыдала, убивалась, а теперь… Теперь у Анны была страшная и сладкая тайна. Правая рука скользнула меж ног и погрузила пальцы в трепещущее набухшее лоно. Анна исступленно ласкала себя. Ветки сирени, буйно разросшейся за окном, мерно покачивались, напоминая изогнутые рога…

На следующий день все валилось из рук: разлила помои, пересолила щи, забыла курей покормить. Хорошо хоть Федор на рассвете ушел с мужиками и не видел, что творится с женой. Места себе не находила, мыкалась, словно в бреду, думая лишь об одном: видела она ночью дивный сон или же явь? Ответа страшилась пуще всего. На память остались расцарапанные ноги, ободранная спина и непроходящее тягучее подергивание внизу живота. Перед обедом, управившись с делами, не выдержала, сунула руку под подол и вновь согрешила. Стыда не было. Хватит, отстыдилась свое.
Марья, как назло, весь день торчала на огороде, задрав круглую задницу вверх, пропалывая репу и наклюнувшийся горох. Анна дважды порывалась подойти и всякий раз пугалась неизвестно чего. Наконец, истомившись, подошла к плетню и замерла, теребя концы повязанного платка.
— Здорово, соседка. — Марья выпрямилась и тыльной стороной ладони вытерла лоб. Красивая, высокая, ладная. В вырезе распахнувшейся рубахи виднелись верхушки тяжелых грудей.
— Здравствуй, Мария. — Анна отвела взгляд.
— Бледная ты, — обеспокоилась Марья. — Не заболела?
— Да все хорошо, спасибо, — поблагодарила Анна и неожиданно брякнула: — Я, это, ты не серчай, видела тебя ночью в старом амбаре. И его видела.
И испуганно замерла. Хотелось, чтобы Марья удивилась, переспросила, чтобы все и правда оказалось колдовским наваждением, сном, но соседка вдруг спрятала улыбку, прищурилась и тихонько сказала:
— Так, значит? И чего видела?
— Все, — призналась Анна.
— Вон оно как. — Марья вновь улыбнулась и приоткрыла калитку. — Пойдем-ка ко мне, голубушка, посидим.

— Дьявол это? — первым делом спросила Анна, сидя на лавке и нервно ковыряя ногтем крышку стола.
— Бог с тобой. — Марья села напротив и подвинула кружку холодного кваса. — Какой это дьявол? Когда увидала, крестилась?
— Само собой, — призналась Анна.
— Исчез полюбовничек мой?
— Не исчез.
— А разве нечистый не пропадет, ежели себя Божьим знамением осенишь?
— Пропадет, — облегченно кивнула Анна. А вдруг и правда не дьявол?
— А серой пахло? — полюбопытствовала Мария.
— Не чуяла.
— Значит, не дьявол?
— Значит, не дьявол, — радостно подтвердила Анна. — Но ведь рога, копыта, козлиная голова…
— Сказки поповские, — осекла Мария. — Ты Святое писание читала?
— Неграмотна я, — призналась Анна.
— Эко диво, будто я грамотная, — хохотнула соседка. — А одно точно знаю, в Библии про рога с копытами ни строчечки нет. Попы все придумали.
— Может и так, — согласилась Анна. — А тогда кто?
— Великая Мать, — Марья понизила голос, — покровительница жизни, любви и нас тобой, то есть баб. Она тут до нас жила и будет жить после нас. Такие дела.
— Ага, мать, — недоверчиво хмыкнула Анна. — У матерей не бывает таких елдаков.
— Елдак что надо. — Марья мечтательно закатила глаза. — Ты пойми, она другая, у таких все не как у людей: она и мужик, и баба. Ты на меня посмотри. Сколько мучилась без мужика? Путалась изредка с чужими, куда без того? Да все не то. Все случилось неделю назад. В бане напарилась, присела и тут вдруг услышала зов. Будто кличет кто, а голосом похож на мужа-покойничка. Помнишь Митяя-то моего? Ну вот. Я и пошла, голова дурная, словно пьяная, ноги сами несли. И голяком — хорошо, ночь на дворе, да баня на отшибе — не увидел никто. Пришла в амбар, а там… Ну ты видела. И пикнуть не успела, как Мать оприходовала меня. А я и рада, теперь только ожиданием ноченьки очередной и живу.
Марья выговорилась и затихла, чуть ссутулив плечи, поглядывая одновременно растерянно и вызывающе, готовая драться за свое необычное счастье.
— Грех великий, — сказала Анна. В горле пересохло.
— Мать сказала, нет вовсе никакого греха, людские выдумки то, — с жаром откликнулась Марья. — Все, что в удовольствие, то — не грех. А тут удовольствие знаешь какое — на ногах потом не держусь.
— А если узнают? — ужаснулась Анна.
— Так ты не скажешь ведь никому. — Марья резко подалась вперед и ухватила Анну за руку. — Церковники осудят, пойду на костер, а перед тем скажу, что ты со мною была. Но ты не проболтаешься, знаю. Хотела бы, еще с утра куда следует донесла. Поп Никанор к нам как раз зачастил, всюду нос свой сует, выспрашивает, нет ли жалоб на нечистую силу.
— Не донесу, Марьюшка, не донесу, — истово закивала Анна. — Сберегу тайну твою.
— И правильно. — Марья откинулась назад, черные глазища затуманились. — Счастья хватит на всех, Мать так и сказала: «Всех несчастных баб надо радовать, в этом великая цель и благо великое. Ибо если бабы несчастны, то, знать, на миру что-то не то». Пойдешь сегодня со мной?
— Нет, и даже не думай, — испуганно ахнула Анна.
В полночь она нетерпеливо переминалась с ноги на ногу возле Марьиного крыльца.

— Заходи, не бойся, трусиха. — Марья легонечко подтолкнула в спину.
Анна послушно шагнула в теплый амбарный мрак, сразу почуяв будоражащий запах подкисших яблок и шерсти. Запах зверя. Чудище пряталось в темноте, поджидало, и, видать, привела ее Марья сюда на верную смерть. По телу бежали мурашки, волосы на руках встали торчком. Тюкнуло кресало, Марья сноровисто запалила свечу, взяла обмершую Анну за руку и повела за собой. Ломаные тени чертями скакали по сторонам, тьма густела и переливалась всеми оттенками черноты. Запах усилился, приобретя нотки полыни, залитого солнцем луга и прелой листвы. Голова закружилась, ноги ослабли, и тут из кромешной темноты возникла Она… Или Он. Мать стояла, расставив мощные ноги, мягкий свет свечи высветил копыта и огромную женскую грудь с большими темными ореолами вокруг крупных, размером с желудь, торчащих сосков. Между грудей на цепочке застыла ажурная золотая подвеска, свитая в затейливый тонкий узор с гладкой впадинкой посередине. В такие обычно вкладывают драгоценный камень. Но самоцвета не было — выпал, наверное. Большая козлиная голова, украшенная изогнутыми рогами, чуть склонилась вперед. Лицо — дикая, будоражащая смесь черт человека и животного, прекрасное и отталкивающее одновременно. Притягивающее. Мать была высокая, сажени две в высоту, статная, прямая, словно стрела. «Господи, какая красивая», — подумала Анна, едва не теряя сознание. А ведь только Бог может творить красоту.
— Вот, привела, Матушка, — осипло сказала Марья, бухнулась на колени и увлекла Анну вслед за собой. Поползла на четвереньках и прильнула к мохнатым ногам. Анна несмело вытянула дрожащие руки. Под удивительно нежной, шелковой шерстью пульсировали жесткие мышцы. Пальцы кололи невидимые острые искорки. Мужское естество, толстое, длиной чуть не в локоть, висело свободно и вызывающе. По ногам Матери прошла едва заметная дрожь, мускулы напряглись, напоминая клубки спутанных змей.
Когтистые лапы опустились Анне на плечи, сжали и подняли на ноги. У Анны перед глазами оказалась самая красивая грудь, что она видела за всю свою жизнь. Затрещала ночная рубаха, и Анна осталась голой, впервые не чувствуя ни вины, ни стыда за свою наготу. Мать подцепила когтем подбородок и вздернула Анне голову. С прекрасного лика то ли ангела, то ли демона смотрели бездонные глаза, излучая заботу, нежность и доброту. Взгляд приковывал к месту, лишая воли и разума. Мать издала глухое горловое ворчание и поцеловала Анну. Ноги подкосились, голову затуманил пряный дурман. Губы Матери, необычайно мягкие и теплые, пробовали Анну на вкус. Длинный гибкий язык скользнул Анне в горло. Мать отстранилась и рывком притянула Анну к себе, вложив ей в рот набухший сосок. Молоко Матери было густым, словно мед, и таким же сладким, с ароматами полыни и перебродившего яблока. Анна пила сначала из одной груди, потом из другой, помогая руками и языком, и никак не могла утолить эту дикую жажду.
Мать заворчала и, подхватив Анну, опустилась на пол. Старая подгнившая солома казалась мягче барской перины. Мать снова поцеловала Анну, требовательно и глубоко, и начала опускаться ниже, облизывая шею, грудь и соски. Анна выгнулась и напряглась, почувствовав, как истекающий слюной длинный язык скользнул в ее влажное набухшее лоно. Время застыло, и Анна купалась в неге, словно сбылись мечты о полете там, в облаках. Анна парила в разлившемся море удовольствия и, когда Мать вошла в нее, подалась навстречу, сбрасывая груз накопившихся несчастий и бед. Анна любила, и ее любили, и это было сейчас главнее всего.

III

Желонка выплыла из сырой пелены скопищем растрепанных соломенных крыш и плакучими березами, уронившими ветви в разбухшую грязь. Бучила соскочил с тарантаса на околице мертвой деревни и чуть ли не по колено провалился в жадно чавкнувшее бурое месиво. Сучий дождь, секущий с ночи без продыха, чуть поутих, и Рух сдул с кончика носа надоевшую каплю. Проклятая вода потоками стекала по шляпе, норовя перелиться за шиворот. Со стороны близкого перелеска тянуло грибницей и перегноем. Бучила мельком глянул на небо, сплошь затянутое пеленой раздувшихся от влаги серо-дымчатых туч. Хорошая погодка, мать ее так, всегда бы такую. Отсутствие солнца успокаивало, настраивая на очередной приятный денек.
— Приехали. — Никанор выбрался из тарантаса и поплотнее запахнул накидку из старой рогожи, пропитанной воском и жиром. — Ой и льет.
— Дождичек Богом ниспослан, — наставительно сказал Рух и прокричал во весь голос: — Эй, есть кто живой?!
Избы молча хохлились под дождем, напоминая позабытые и сгнившие копны, в окнах и распахнутых дверях плескалась темная хмарь.
— Не орал бы. — Никанор опасливо огляделся. — Мужики сказали, заложные тут.
— Это те богобоязненные мужики, которые воруют у мертвецов? — уточнил Рух. — Не удивлюсь, если сами про заложных придумали, отпугивать таких же воров.
— Может и так. — Никанор взвесил дубину.
— Чего гадать, пошли поглядим: держись впереди, отвлекай всякую мразь на себя. — Рух выволок сапоги из грязи, вылез на обочину и направился к крайнему дому, от времени осевшему в землю по окна. Позади, решив не геройствовать, захлюпал по жиже отец Никанор. Бучила шумно принюхался, тянуло падалью.
Пол в сенях заскрипел, доски ощутимо пружинили, Бучила вошел в горницу и огляделся. Жилище покинули не особо давно, на полу и столе скопился тонкий слой пыли. В углу на чурбаке высилась горка немытой посуды, на лавке лежали порванная рубаха, иголка и нитки. Хозяйка оставила шитье и просто ушла. Ни беспорядка, ни крови, ничего. Хотя нет, кровь все же была: во всю боковину огромной печи грубо намалеван невиданный прежде знак — вытянутый вверх рогатый ромб.
— Красотища какая, — ахнул Бучила, мазнул пальцем багровый подтек и попробовал на язык. Ага, точно кровища.
— Я такой уже видел, — тихо сказал Никанор, — у меня в селе, в опустевших домах.
— А мне с хера ли не показал?
— Откуда я знал? Думал, просто мазня.
— В сыскном деле каждая мелочь важна, дурная твоя голова, — вздохнул Рух, отправляясь осматривать избу. Странный знак настырно лез в глаза, привлекая внимание первобытной, внушающей страх красотой.
— Никого нет дома, — хмыкнул Бучила, на всякий случай заглянув на полати. Брошенные деревни встречались и раньше, всех не сочтешь. Болезни, разбойники, падальщики, голод и еще с десяток поганых причин. Жизнь крестьянская не сахар, каждый норовит укусить.
Никанор прошел к печке, загремел заслонкой.
— Оголодал, отче? — поддел Бучила.
— Вдруг в печке спрятался кто? — буркнул Никанор, вооружившись ухватом.
Умно, отметил про себя Рух. Прятаться в печке — первейшая из деревенских забав. Что ни случись — полезай в печь, авось пронесет. Лет десять назад в трех верстах от Нелюдово разбойники сожгли деревеньку, так потом из уцелевших печек только успевали ребятишек, живьем зажаренных, доставать. Мамки упрятали. И запах был такой вкусный, манящий, бррр, век бы его не видать. С тех пор Бучила к печам перестал подходить. Как отрезало.
— Горшок тут, — доложил Никанор и, поднатужившись, выпер на ухвате огромную посудину. — Тяжелый!
Снял крышку, заглянул в горшок и тут же отшатнулся, крестясь и округляя глаза.
— Ага, если щи месяцок в тепле подержать, там такое заводится, — мечтательно причмокнул Рух.
— Иди глянь. — Никанор отступил на пару шагов. Руки у попа заметно подрагивали. По избе распространялся мерзкий запах протухшей еды.
Рух удивленно вскинул бровь, подошел ближе и заглянул в горшок. В горле предательски запершило. Из загустевшего, заросшего зеленой плесенью бульона запавшими желтыми буркалами пялилась отрезанная человеческая голова. Кожа сгнила и облезла лохмотьями, оголяя череп и растягивая рот в жуткой ухмылке. Рыжеватые волосы сползли с макушки на висок и перепутались с реденькой бородой.
— Здрасьте, — кивнул Рух и поспешно прикрыл горшок крышкой. Вот оно, печное проклятие в действии. — Не, Никанор, ты как хочешь, а я это варево не буду хлебать.
— Как же это? Как же это? — Никанор тяжело свалился на лавку. — Человека в горшок…
— А чего мясу пропадать? Едой разбрасываться грешно, особенно в наше голодное время, — откликнулся Рух.
— Кто его?
— Да кто угодно, люди знаешь какие — в лицо улыбаются, а за спиной готовят вот такой вот горшок. Ты главное заметь — эти не совсем еще озверели: башку сварили, а жрать не стали, значит, совесть какая-никакая, а есть. Пошли, здесь делать больше нечего.
— А он? — Никанор покосился на горшок.
— Вылови ложкой да схорони.
— Давай ты.
— Ошалел, поп? — фыркнул Рух и вышел в сени.
Никанор выскочил следом, не рискуя остаться с чудо-супчиком наедине. Рух осторожно отворил двери на двор и поморщился. Падалью тянуло явно отсюда. В два крохотных оконца лился тусклый свет, размывая очертания низкого хлева, поилок и деревянных корыт. Гудели мухи, воняло совсем уже гадостно, хоть святых выноси. На полу костенел коровий труп с неестественно вывернутой башкой.
— Ну и запашок, — пробурчал за спиной Никанор.
— Ага, не ладаном пахнет, — согласился Бучила и подошел ближе. Почему-то казалось, что дохлая корова непременно задергается и замычит. Но нет, обошлось. Коровка продолжала пребывать у своего коровьего бога — спокойная, неподвижная, мирная и порядком изгрызенная. По виду животину растерзала стая волков, вспоров пузо и растащив внутренности от стены до стены. Жутко топорщились выломанные и разведенные в стороны ребра. Кто-то пытался добраться до самого сладкого. Рух обратил внимание на многочисленные рваные отметины на шее и опавших боках. В гниющих ранах кишели мелкие белые черви. От запаха слезились глаза.
— Отпевать будешь? — хмуро спросил Бучила.
— Дурак ты, упырь! — Никанор подавил рвотный позыв и ушел, что-то бормоча под нос.
Рух, нисколечко не обидевшись, нашел попа на улице, возле крыльца. Никанор стоял и тупо пялился в дождливую муть. Постояли вместе, слушая замогильный шелест берез.
— Зла сколько на белом свете, — наконец обронил в пустоту Никанор. — Вроде живи, радуйся, землю паши, торгуй, иконы пиши, детишек расти, дома строй, в Бога веруй. Ан нет, подумать страшно, грехи какие творим.
— Без греха скучно, — пожал плечами Бучила. — Я вот, наоборот, праведникам не доверяю. Хер знает, чего от них ожидать. В тихом омуте черти водятся. С грешником привычней и легче, присмотришься к такому и всегда знаешь, что у него на уме. Нет, нельзя без греха. Если все святеньки будут, рай лопнет, и души на землю просыплются. Как их потом собирать?
— Просыплются? — едва заметно улыбнулся Никанор.
— Натурально брякнутся, — кивнул Рух. — Ты с другой стороны посмотри: если не будет греха, то ведь и святости не бывать. Это как свет и тьма, одно без другого ничто.
— Не думал об этом, — признался Никанор.
— Вот и подумай. — Бучила встряхнулся и двинулся прочь, оскальзываясь на отсыревшей траве.
В соседней избе, слава те Господи, не нашлось ни коровьей дохлятины, ни всяких изысканных яств — только пыль, оставленные вещи и сонные тараканы. Никаких признаков смертоубийства. Лишь проклятый рогатый ромб на стене. Рух даже немножко расстроился и хотел было уйти, но тут обратил внимание на люк в полу. Подвал. Хм, а почему бы и нет? Заложные обожают темные сырые места. Он поддел кольцо и рывком поднял тяжелую крышку. Подполье оказалось сажени в полторы глубиной. Рух встал на четвереньки, свесился вниз и едва не заорал, увидев в ближайшем углу с десяток лежащих голов. Дожил, нервы ни к черту, чудится всякое, пора работу менять. Он кривовато усмехнулся, опознав кучку сморщенных, высохших свекл.
Дождь припустил с новой силой, заливая брошенные огороды мутной водой. На заборе мокло чучело из соломы и мешковины с грубо намалеванным глиной лицом. Глина текла, и чучело скалилось жуткой, отталкивающей улыбкой. Третий двор встретил приятным сюрпризом. Сразу за воротами распласталась вздувшаяся конская туша без головы. Из распоротой шеи торчали белые позвонки. Лошадь, как и давешнюю корову, основательно обглодали.
— Свят-свят, — перекрестился Никанор.
— Че-то не нравится мне тут, — буркнул Рух. — Тебе, отче, как?
— Моя воля, я бы сбежал, — признался священник. — Надо же, дожил, с вурдалаком шарахаюсь по нечистым местам. Где это видано? Век отмаливать буду.
— Века не хватит, — авторитетно заявил Бучила и поперся в дом, зачем-то вытерев грязные сапожищи о половик. В избе жили люди зажиточные, в глаза бросилась добротная мебель, кружевные занавески и пузатый медный самовар на столе — невиданная роскошь в забытых богом деревнях. Больше ничего интересного не было, и Рух по привычке распахнул крышку подполья. Ого. Узкая приставная лесенка растворялась в черноте, дышащей залежалыми овощами и мокрой землей. Вот это подвал так подвал, дна не видать! Рух повел носом. К обычному подвальному запаху примешивался аромат свернувшейся крови и подгнившего мяса. Он страдальчески вздохнул и правой ногой нашарил гладкую перекладину.
— Может, не надо? — с придыханием спросил Никанор.
— Может, и не надо. И не больно-то хочется. Но кто, если не я? — осклабился Рух. — Ты приглядывай тут, остаешься за главного.
Подвальная тьма, вязкая и густая, приняла, словно воды черного омута. Рух насчитал девять ступенек, прежде чем подошва нащупала твердь. Люк остался белеть над головой, в светлом пятне маячила фигура обеспокоенного попа.
— Порядок! — успокоил Бучила и огляделся, на всякий случай приготовив пистоль. Глаза быстро привыкали к кромешной тьме, превращая мрак в сине-зеленое марево. Трупная вонь липла к лицу и губам, оседая сладковатой пленкой на языке. По левую руку просматривались сбитые из досок короба, по правую вдоль стены стояли корзины и бочки, оставляя узкий проход. Рух миновал горку подгнившей моркови и шагов через десять увидел кучу то ли бревен, то ли снопов. Послышалось сдавленное ворчание и тихий горловой стон. На миг показалось, будто бревна пошевелись. Нет, не показалось. Твою же маменьку! Впереди вповалку лежали человеческие тела. Верхний вдруг шевельнулся и поднял башку. Круглые глаза едва заметно блестели в окружающей темноте. У человека отсутствовала нижняя челюсть, страшная рана свисала бахромой оборванной кожи и жил. Ну вот и встретились. Бучила сделал шаг назад. И надо так вляпаться! На хрен полез — перед попом красоваться? Господи, да было бы перед кем! Ладно бы бабы… Ведь знал, что где-то тут ожившие мертвяки свили гнездо. Ой дурак…
Под ногой предательски хрустнуло, и тут же куча лежалого мяса зашевелилась и заворчала на разные голоса. Гляделки красавца без челюсти нашли Руха, мертвец дернулся и пополз по собратьям.
— Иди в жопу, сучара! — крикнул Рух и не целясь пальнул в надвигающуюся гнилую волну. От грохота выстрела в замкнутом помещении зазвенело в ушах, облако едкого порохового дыма перекрыло видимость, но Бучила уже улепетывал к пятну дневного света, падавшего с темного потолка. За спиной шлепало и гундело. В такие моменты обычно лестница ломается или происходит еще какая херня. На этот раз обошлось: пока заложные выпутывались друг из-под дружки и разбирались, где чьи руки с ногами, Рух ловкой белочкой скакнул по лесенке вверх, подальше от тьмы, гнилой вони и живых мертвяков. И почти успел. Он уже наполовину перевалился в избу, когда в правый сапог словно собака вцепилась, тряхнула и потащила назад. Бучила уперся и дернулся, пытаясь сбросить хваткого подлеца.
— Чего там, Заступа, чего? — Никанор подхватил его под мышки и потащил, побагровев от усилий.
— Червяки земляные осатанели! — заорал Рух и отпихнулся ногой. Мокро чавкнуло, хватка пропала, и он вылетел из подполья. Тут же вскочил и с грохотом уронил тяжелую крышку, успев увидеть внизу несколько оскаленных окровавленных рыл. — А ну, помоги, святый отче!
Они вместе подтащили и взгромоздили сверху тяжеленный сундук. И вовремя. Изнутри в крышку с силой ударились и заколотились, слышалось сдавленное рычание и мерзкое сырое похлюпывание.
— Заложные, твари, устроили лежку, — пояснил Бучила.
— Много их?
— Преизрядно! — сообщил Рух. — Сейчас полезут из всех щелей, только держись!
Он вихрем вылетел на крыльцо, надеясь успеть, и тихонечко выматерился. Хер там бывал. Возле распахнутого настежь люка для засыпки урожая в подпол уже горбились ожившие мертвяки. На Бучилу уставились сразу несколько пар бельмастых, ничего не выражающих глаз.
— Милости просим, гости дорогие! — Рух сделал приглашающий жест, резко захлопнул дверь и лязгнул засовом. Хорошая дверь, крепкая — такую без топора не возьмешь.
Бучила вернулся в избу. Никанор дородным телом распластался на сундуке. Крышка подпола ощутимо подпрыгивала, упорный мертвяк продолжал рваться наверх.
— Идут, — коротко кивнул Рух и быстро вывалил на стол арсенал: два пистоля и верный тесак в кожаных ножнах. Вдобавок остался узкий нож в сапоге. Негусто…
Никанор слез с сундука и метнулся к окну, принявшись судорожно закрывать тяжелые ставни.
— Не трогай, — сказал Бучила, перезаряжая пистоль.
— Так залезут, — опешил Никанор.
— Так нам того и надо. — Рух взвел курки. — Как полезут, знай не зевай, колоти по чем попало в свое удовольствие. Стратегия, знаешь такую науку? Вот это она, сука, и есть, по одному отмудохаем, пока в окнах будут торчать.
Из сеней послышались глухие удары, тупые ублюдки пробовали ворваться в закрытую дверь. Тут же с треском вылетело затянутое бычьим пузырем окошко, и в проеме зашарили черные руки, втаскивая гнилое тело в избу.
— Ты, главное, не суетись, отче! — подмигнул Рух, дождался, когда покажется лязгающая челюстями башка, приветливо улыбнулся и выстрелил. Череп лопнул перезрелой тыквой, выбросив облачко зеленой жижи и костного крошева. Мертвяка отшвырнуло назад, а на его месте уже маячили новые, утробно подвывая, толкаясь и мешая друг другу. Одновременно вылетело еще два окна. Бучила пальнул из оставшегося пистоля и подхватил со стола тесак.
Никанор молча прыгнул к окну и заколотил дубиной как одержимый, круша протянутые лапы и оскаленные мерзкие рожи. Рух, убедившись, что жопа в безопасности, наносил короткие выверенные удары. Тяжелое лезвие с легкостью пробивало мертвяцкие лбы; во все стороны плескала вонючая черная кровь. В крайнее окно, прямо у печки, успел наполовину забраться заложный, зацепился за ставню и ворочался на подоконнике, пуская на пол тягучие гнойные слюни. Бучила осклабился и махнул клинком — отсеченная голова покатилась по полу, щелкая зубищами и вращая глазами. Поток заложных иссяк. Всего и делов.
— Ты как, Никанор? — спросил Рух, протирая лезвие нарядной вышитой скатертью.
— Управились, с Божьей помощью, — священник держался молодцом, не струсил и не сплоховал, а это дорого стоит.
— Впредь будешь знать, — сказал Бучила. — Если мертвяки ожившие прут, затворяйся в крепкой избе и не рыпайся, жди. Они — твари дурные, сами полезут, почуяв мясо и кровь, тут и кроши по одному.
— Наука нехитрая, — хмыкнул Никанор.
— Хитрая — не хитрая, а жизнь, если надо, спасет. — Бучила вышел на улицу, в серость и хлещущий дождь. Работка предстояла противная, но нужная. Он прошелся под окнами и деловито отсек заложным башки, насчитав одиннадцать отданных дьяволу душ. По опыту знал — больше мертвяков в деревне нет. Тварюги всегда сбиваются вместе, тянутся друг к дружке, водой не разлить. Пока оставалась павшая скотина, жили бы тут, а там, от бескормицы, потянулись бы к ближайшему человеческому жилью.
— Богоугодное дело сделали, — сказал неслышно подошедший Никанор.
— Богоугоднее некуда. — Рух, склонив голову на плечо, разглядывал обезглавленные тела. — Ты, отче, странное зришь?
— Тут все странное, — признался Никанор.
— Заложные все мужики, ни одной бабы нет.
— И точно, — ахнул священник. — Прям как у нас.
— В смысле? — не понял Бучила.
— В селе моем среди побитых были только одни мужики.
— И чего ты молчал?
— Не знаю, — растерялся Никанор. — Ведь как бывает, мужиков побьют, а баб в полон заберут. Вот я и подумал…
— Когда, говоришь, опустело ваше село? — перебил Рух.
— Меня не было с третьего числа до шестого, — призадумался священник. — Вот где-то там все и случилось.
— Значит, неделю назад, — прикинул Бучила. — А на этих глянь, подгнили совсем, значит, смерть приняли раньше твоих. И везде мужики. Деревня на отшибе, дороги проездной рядом нет, вот и не спохватился никто.
— Думаешь, одни и те же злодеи содеяли? — догадался Никанор.
— Вполне может быть, — кивнул Рух, присел и кончиком тесака прочертил полосу в размякшей грязи. — Это, допустим, Велицкий тракт. Мы здесь, — он ковырнул слякоть и сместил лезвие вдоль линии. — Это Долматово. А это Желонка драная. Людишек сначала побили тут, а потом у тебя. Правильно?
— Ну правильно. — Никанор склонился над схемой.
— Прокудинка сратая где?
— Вот тут. — Никанор указал точку в стороне от дороги.
— Значит, херня эта творится вдоль тракта. — Рух отмерил пару вершков вдоль линии и вонзил лезвие в землю. — Следующее жилье дальше по тракту близко, отче?
— В пяти верстах городишко Ушерск, полторы сотни дворов, три церкви, рынок, бургомистр и полиция, все как положено.
— Город, говоришь, — задумчиво протянул Бучила, чувствуя бегущий по спине холодок.
Упырь и священник переглянулись, и каждому стало не по себе в мертвой деревне, растворенной в пелене хлещущего дождя.

IV

Тремя неделями ранее
Мать взрыкивала и урчала, сильными толчками входя в стонущую Катерину Верзееву, пухленькую бабу с расширенными и застывшими глазищами на половину лица. Старый амбар превратился в храм, освещенный десятками горящих свечей, украшенный яркими лентами и венками из полевых цветов и зеленых ветвей. Одуряющий аромат сирени и ладана не мог перебить густеющий запах забродивших яблок и дикого зверя. В теплом сыром полумраке на ложе из сена и шкур извивались лоснящиеся от пота нагие тела. Стоны, охи и вскрики поднимались к потолку, утекали в окна и растворялись в шалой и пьяной летней ночи.
За минувшие дни Анна с Марьей сманили за собой всю женскую половину Луневки: и Авдотью, и Катерину, и бельмастую Ольгу Калюкину. Кого уговорами, кого хитростью привели. Явилась даже древняя старуха Митрюнишна, устроилась в уголке и смотрела, смотрела, смотрела… Бабы, поначалу пугливые и горящие от стыда, с головой ныряли в запретный и притягательный омут. Стоило лишь однажды увидеть Мать, и все сомнения пропадали. Не было в том никакого греха, а счастье великое было. Авдотья и Ольга через пару дней привели дочерей, Наташку с Иринкой, девок на выданье, вот-вот под венец. Решили матери — пускай порадуются доченьки ненаглядные перед тем, как мыкать замужнюю жизнь. Здесь, в покосившемся амбаре, они рождались заново и расцветали, стряхивая с плеч непосильный груз бесконечных забот и тяжелой работы. Здесь не было кричащих детей и мужей, для которых жены все равно что скотина. Мать дарила любовь. Любовь безграничную, жгучую и исступленную, которой они спешили насытиться, сосватанные по велению родителей, недолюбленные, затурканные, настрадавшиеся, напрасно загубившие молодость и красоту.
Дни летели в беспамятстве, луневские бабы не находили места и маялись, дожидаясь очередного заката и умоляя солнышко поскорей скатиться за краешек черных лесов. Встречаясь у колодца или в поле, переглядывались и отводили хмельные глаза. На всех у них отныне была тайна одна — тревожная, необъяснимая, сладкая. За тайну ту можно было взойти на костер. Знали, долго скрывать не получится, муж Катеринин, Лукьян, заприметил ночные отлучки жены, вопросы стал задавать. Катерина с три короба ему наплела, дескать, травы целебные ходит за полночь собирать. Поверил иль нет, одному Богу весть. Всем на это было плевать.
Любовь или чары тому виной, но Анна вдруг заметила странное: будто помолодела она, кожа стала упругой, морщины разгладились, вновь налилась отвисшая грудь, волосы потемнели и на ощупь стали как шелк. И со всеми бабами так. Настоящие чудеса. У Катерины затянулся жуткий шрам от ожога на правом боку, пьяный муж каленым железом прижег. У Авдотьи прекратились боли в коленях, а у Ольги — вот диво дивное! — исчезло бельмо на глазу, будто и не было его никогда. Старуха Митрюнишна и та, под Мать не ложась, вдруг сумела разогнуть горбатую спину и божилась, что сбросила разом годков пятьдесят. Дома Анна летала, словно на крыльях, всюду поспевая и забыв об усталости. Муж посматривал искоса и качал головой. Посреди этого упоительно-радостного безумия расстраивало только одно: Буренка продолжала хиреть, сквозь шкуру стали проглядывать ребра, глаза и ноздри гноились, пузо с нерожденным теленком отвисло почти до земли. Пахло от коровы смертью и разложением. И Анна ухватилась за единственный шанс.
Мать рывком вышла из бьющейся в истоме Катерины, проливая густые желтоватые струи на подставленные груди, лица и животы. Анна за эти шальные ночи хорошо узнала этот вкус — сладковатый, дурманящий, пряный, оставляющий на губах приятный осадок с запахом забродивших яблок и прелой листвы. Бабы размазывали семя по обнаженным телам и поили друг дружку из рук. Обессиленная Катерина повалилась ничком и чуть слышно постанывала, роняя крупные слезы. Ее обнимали, целовали и гладили, ласково шептали на ушко. Мать, суровая и прекрасная, возвышалась над ними, покачивая рогами и тихонько ворча. Длинные когтистые пальцы перебирали подвеску, будто пытаясь нащупать утерянный камень. В узких оконцах тьма стала серой. Приближался рассвет.
Анна перевернулась на бок и украдкой слила застывающее тягучее семя в загодя приготовленный туесок, тщательно очистила пальцы о край и слизнула остатки. Сверху прикрыла крышкой и заторопилась домой. Свечи потухали одна за другой, выпуская синие дымные завитки, в полутьме поднимались усталые разморенные бабы, потягивались, пересмеивались, шлепали соседок по задницам.
Анна натянула рубаху, чувствуя, как прохладный лен прилипает к мокрому разгоряченному телу.
— Анна, — из полутьмы выплыла голая Марья и прихватила за руку, — погоди.
— Бежать надо, — виновато улыбнулась Анна, — корову хочу семенем полечить.
— Бес с ней, с коровой, — прошептала Марья и опустила глаза. — Не денется никуда. Ты послушай, я должна тебе рассказать. Прости меня, Анна.
— За что?
— Твой-то, Федька, уж полгода как ходит ко мне, с самого Рождества, — призналась Мария.
— Да ничего, — растерялась Анна. Новость приняла спокойно. Знала, Федор давно шастал по бабам. Смирилась, притерпелась, отгоревала. Если мужику надо, его не удержишь, хоть душу и сердце себе изорви. Хорошо хоть в своей деревне раньше не кобелил, а то сгорела бы со стыда. А теперь, значит, вон оно как…
— Прости меня, прости, — всхлипнула Марья. — Дура я. Он приперся, я отказывалась, а потом не удержалась, думала, дам разок, он и отстанет, ты прости меня, Аня, прости…
— Я не серчаю, — неумело утешила Анна.
— Точно? — удивилась Мария. — Думала, кричать будешь, в космы вцепишься. А мне поделом, я стерплю.
— Ты хорошая, Марья, — Анна погладила соседку по щеке, — я б и раньше простила, а теперь и вовсе до Федьки мне дела нет. Кто он таков? Тля махонькая, не нужен он мне, пущай пропадом пропадет. Мы все сестры отныне, и все у нас общее: и дети, и хозяйство, и мужики. Так велит Великая Мать.
— Истинно так, — благоговейно повторила Мария. — Он следующей ночью обещался прийти, а я прогоню.
— Не надо, — улыбнулась Анна. — Федор жаждет любви, а любовь свята. Пускай приходит, этого хочет Мать.
Они обнялись, а Мать, скрытая в полутьме, с радостью смотрела на них. На миру творилось всякое: умирали с голоду люди, войны стирали с лица земли города, дым от пожаров застилал небеса, а в малую деревеньку Луневку пришла большая любовь, не знающая ни греха, ни условностей, ни преград. Начиналось лето, и будущее казалось безоблачным.

V

Темный, вымокший до ниточки лес сменился молоденькой березовой порослью, и дорога вынырнула на открытый простор. Саженях в пятистах впереди сквозь сырую завесу хлещущего дождя проступила бревенчатая стена, башни и крыши города, замершего среди слякоти и набежавшей воды.
— Вот он, Ушерск, — доложил Никанор, мокрый и приунывший, в своей дерюге похожий на огромного несчастного воробья.
— Заявимся, а там одни трупаки, — предположил Рух, искренне надеясь, что ошибается и впереди ждут постоялый двор, горячая еда, крепкое пойло и мягкая постель. Он предусмотрительно повязал на лицо серый платок и натянул шляпу поглубже на глаза. Нечего рожей богомерзкой людишек хороших пугать.
— На все воля Божья, — тихонько откликнулся Никанор и подогнал уставшую лошадь. Колеса тарантаса резали слякоть, словно размягченное масло.
Над головой нависла воротная башня с черными гляделками узких бойниц. В приоткрытых створках мелькнуло движение, и навстречу выступил бородатый мужик в шляпе и дождевике, с алебардой в руках. Злой, нахмуренный, но определенно живехонький. Это внушило надежду.
— Кто такие? — спросил воротный страж.
— Настоятель Преображенской церкви села Долматово отец Никанор со спутником, — представился батюшка и распахнул накидку, демонстрируя крест на цепи.
— А-а-а, ясно, — скривился страж. — Проезжай, не задерживай.
Тарантас бодро вкатился в ворота и загрохотал по бревенчатой мостовой.
— Не рады тебе, — поделился наблюдением Рух.
— Со священников въездную пошлину брать воспрещается, вот и не рады, — пояснил Никанор. — Куда мы теперь?
Рух задумался, с любопытством посматривая по сторонам. Славный городишко Ушерск выглядел милым, опрятным и чистеньким. Мутная вода бурлила в дренажных канавах, избы прятались за невысокими заборчиками и резными калитками. Ни вездесущих крыс, ни свиней на дороге. Чувствовался порядок и крепкая рука бургомистра. На улицах не валялись разбухшие мертвецы, в подворотнях не поджидали заложные. Народишку на улицах мало, но так ведь дождь, путный хозяин собаку в такую погоду не выгонит. Выходит, зря торопились, мучая себя и несчастную лошадь. И тут Бучила шкурой почувствовал нечто недоброе, разлитое в воздухе неуловимым осадком черных мыслей, ненависти и волчьей тоски. Ощущение не проходило, но и не усиливалось. Что-то было не так.
— Куда мы? — повторил Никанор.
— Сейчас разберемся. — Рух свистнул в два пальца, привлекая внимание кучки пацанят, шумно запускавших кораблики в сточном ручье. Азартный галдеж прекратился, на тарантас уставились несколько пар настороженных глаз. Щупленький вихрастый мальчишка, самый смелый, видать, приблизился неспешной походкой и спросил:
— Ну?
С челки на веснушчатое лицо потоками стекала вода.
— Здравствуй, отрок, — поприветствовал Рух.
— Здорово, коли не шутишь. — Отрок сплюнул в жидкую грязь.
— Заступа в городе есть?
— Лет двадцать уж нет, — фыркнул мальчишка.
— А колдун какой или ведьмак?
— Колдун есть. — Парень едва заметно поморщился.
— И где его отыскать?
— Не знаю, запамятовал. С утра помнил, а чичас позабыл.
— Память дело такое. — Бучила понимающе хмыкнул и щелчком подбросил медный грошик.
Шкет ловко поймал монетку и сунул в карман.
— Вспомнил теперь? — спросил Рух.
— Вспомнил! — Парнишка ткнул пальцем дальше по улице. — На втором перекрестке свернете налево, поедете до конца и увидите дом каменный о двух этажах. Там и сидит.
— Каков из себя?
— Батька грит, дармоед, врун и костер по нем плачет, как по всем прочим прислужникам Сатаны, — парнишка понизил голос до шепота. — И вредный он, страсть. В прошлом годе мы говном на улице его обкидали, так у Митьки на утро ухи козлиные выросли, у Федьки пятак поросячий, а у меня лисий хвост из зада попер. Пришлось прощенья просить.
— Простил? — усмехнулся Рух.
— А ты хвост видишь? — Парень крутанулся на месте. — Знамо, простил. Все лето на него отпахали как проклятые, воду таскали, дом прибирали, посуду всякую вонючую мыли.
— Девчачья работа, — поддел Рух.
— Ага, она самая. А все лучше, чем со свиным рылом ходить. — Пацан развернулся, собираясь уйти.
— Звать его как? — окликнул Бучила.
— Живляком! — крикнул напоследок мальчишка.

— Так, ты, главное, не дуркани, — предупредил Бучила. — А то я вашего брата знаю, колдуна увидишь и начнешь молитвы орать да кадилом размахивать, как полоумный.
— У меня нету кадила, — растерялся Никанор.
— Оно, может, и к лучшему. — Рух грохнул железным кольцом в дубовую дверь и прислушался. Огромный дом ушерского колдуна хранил тишину. Каменные хоромы на два этажа заросли мхом и плющом, узкие оконца начинались выше человеческого роста, с остроконечной черепичной крыши, украшенной резными горгульями, потоками бежала дождевая вода. Красиво живет, чего говорить, Бучила невольно позавидовал, вспомнив свои сырые, заселенные призраками и сквозняками развалины. Может, тоже в город податься? Тут тебе и уважение, и почет. С другой стороны, хлопот больше в разы, а на кой они, лишние хлопоты эти? Бесконечная жизнь и без того коротка…
Он уловил за дверью вкрадчивый шорох, и тут же негромкий голос спросил:
— Чем помочь?
— Мы к Живляку, — сообщил Рух.
— По какому вопросу и кто «мы»?
— Посоветоваться хотим насчет всякой разной херни. — Бучиле не понравился такой разговор. — Я Рух Бучила, Заступа села Нелюдово, со мной боевой поп Никанор.
Последовала томительная тишина, будто сука за дверью просто взяла и ушла. Наконец глухо лязгнул засов, и дверь приоткрылась, явив на свет господина преклонных лет, сухонького и горбатенького, с большими оттопыренными ушами, седой шевелюрой и бородавкой на крючковатом носу.
— Здрасьте, — Бучила осклабился.
— Добрый день, — старик холодно улыбнулся. — Я Степан, дворецкий господина Живляка. Господин очень занят, но решил вас принять.
За воротами, на обширном, мощенном диким камнем дворе, стояла карета со снятыми колесами. Стучали молотки. Два пропотевших мужика перебирали заднюю ось.
— Прошу за мной. — Дворецкий открыл обитую железными полосами дверь. Рух смело шагнул в полутьму, Никанор задержался, осеняясь крестным знамением и шепча оградительную молитву. Под потолком сам собой зажигался тусклый мерцающий свет, угасавший, едва они проходили. Рух почувствовал легкое незримое прикосновение к вискам и понимающе хмыкнул. Хозяин живо интересовался гостями. Никанор поморщился, словно от зубной боли. Стены коридора покрывали гобелены с голыми бабами, темными лесами и кораблями, плывущими в бурных морях. Пахло пылью, гниющим деревом и химией.
Дворецкий пропустил их в небольшую комнату и исчез. В помещении царил кавардак, мебель накрыта белыми простынями, на полу узлы и дорожные сундуки. Навстречу поднялся низкорослый толстячок с пухлыми лоснящимися щеками, крохотными, близко посаженными глазенками и крысиным носиком, гладко выбритый и одетый в алую бархатную мантию. Лицо расплылось лучезарной улыбкой. Рух почувствовал, как чужой разум пытается проникнуть в самые укромные закутки головы.
— Рад приветствовать гостей! Я — Живляк, — представился колдун.
— Я Рух, это отец Никанор, — кивнул Бучила.
— Вурдалак и священник? Вот времечко нынче настало, а? Добро пожаловать в мою скромную обитель. — Живляк указал на тяжелые стулья с гнутыми ножками. — Выпьете? Или, может, поесть?
— Выпить можно, — кивнул Бучила, падая на мягкое сиденье.
Живляк щелкнул пальцами, и в залу сам собой вплыл золотой поднос с графином и тремя бокалами. На Никанора было жалко смотреть: глаза дикие, рот искривлен, будто дьявола увидел. Графин поднялся в воздух и разлил по бокалам багровую жидкость. Бокалы качнулись и поплыли к хозяину и гостям. Рух с Живляком подхватили бокалы и отсалютовали друг другу. Никанор испуганно отпрянул, его бокал неуверенно качнулся, описал круг и плавно опустился на стол. Священник к нему не притронулся.
— Так чем могу помочь? — заинтересованно посмотрел поверх бокала Живляк.
— Дело такое. — Рух отхлебнул горячего вина с пряностями и кивнул на Никанора. — Батюшка служит в Долматове, селе дальше по тракту, захолустье и глушь, отлучился на несколько дней, вернулся — дома одни мертвецы, а жена и дочка пропали.
— Сочувствую потере, — без тени усмешки отозвался Живляк, — но я тут при чем?
— Ни при чем, — согласился Бучила. — Я согласился помочь святому отцу по доброте душевной и вот что нашел: убили мужиков, бабы пропали, кто напал на деревню, не знаю, но за несколько дней до этого случая точно так же опустела деревенька Желонка. Совпадение до мелочей: не ограблено, не сожжено, скотина не уведена. Только мертвецы мужского пола и пропавшие бабы.
— Желонка? — Колдун наморщил лоб. — Это вроде недалеко.
— Девять верст от вас, — сообщил Рух. — Обе деревни на старом Велицком тракте.
— Постой, хочешь сказать, деревни пустеют по направлению к городу? — вскинул бровь Живляк.
«А он не дурак», — отметил про себя Рух.
— Так и есть. Сначала Желонка, потом Долматово, а твой город следующий.
— Определенная логика есть, — подумав, согласился Живляк. — Но, как видите, в городе тихо, мужчины живы, женщины не пропали, однако за беспокойство благодарю.
— Да не на чем, — улыбнулся Бучила. — Я и сам рад, что все у вас хорошо.
— Не просто хорошо, замечательно. — По велению колдуна графин подлетел и долил Руху вина.
— И ничего необычного? — на всякий случай поинтересовался Бучила.
— Ничего, — без раздумий ответил колдун. — Ушерск славится спокойствием и тишиной. Это, знаешь ли, помогает городу богатеть. Не буду скромничать, в этом и моя заслуга имеется.
— И случившееся в деревнях тебя не интересует? — Рух залпом осушил бокал.
— А должно? Деревень в округе десятки, и
всегда что-то случается страшное: то свиньи сдохнут, то водки в кабак не завезут, то заморозок рассаду побьет. Вот по-честному, что мне до них? Не поверишь, своих дел полон рот, чтобы еще приглядывать за крестьянами. Тем более мне за это не платят.
— Справедливо, — согласился Бучила.
— И уж поверьте, начнись в городе какая-то кутерьма, я бы первым узнал, — устало улыбнулся Живляк.
— Не сомневаюсь, — хмыкнул Бучила. — Сам люблю знать все обо всем. Спокойней себя от этого чувствую.
— Знал, что вы поймете, дорогой вурдалак.
Рух получил еще одну милую улыбку и поганое ощущение копошения в собственной голове.
— А вы тут, простите, надолго? — как бы между прочим спросил колдун.
— Сами не знаем, — признался Рух. — Раз все в порядке, задерживаться не будем. У меня прямо от души отлегло, как увидел ваш пряничный городок, где все прекрасно и удивительно. Продолжайте процветать, а нам еще надо жену батюшкину с дочкой сыскать.
— Потеря близких… Что может быть хуже? — обеспокоился Живляк. — Я немедленно наведу справки и, если что-то выясню, обязательно сообщу.
— Благородно с твоей стороны.
— Бескорыстная помощь ближнему — самое полезное для спасения грешной души, — вздохнул колдун. — А теперь, если все выяснено, я бы хотел вернуться к делам.
— Скользкий человек, — вынес вердикт Никанор, едва за ними захлопнулась дверь.
— Да как все, — пожал плечами Бучила. Для себя он подметил много важного. И интересного. — Что-то утаил, что-то недоговорил, так бы любой поступил, явись на порог подозрительные обормоты вроде тебя.
— Но при этом любезный и обходительный.
— Это по первости, — хохотнул Рух. — Ближе познакомься, и Живляк, зуб даю, удивит — у каждого колдуна обязательно преогромнейшие проблемы с башкой. Чародейские книги и сраные опыты с магией до добра не доводят. Этот еще ничего, вежливый, добренький, улыбочку приклеил опять же. А я знавал колдуна, который всякого, явившегося на порог, сразу сжигал, настолько опасался за жизненку свою.
— Спаси Господи, — ужаснулся Никанор.
— И помилуй, если есть такая возможность, — кивнул Бучила. — Ну, а теперь чем займемся, святый отче? Ниточка наша оборвалась, новой не видно. Может, по бабам?
— А как же жена моя с дочкой? — поднял тяжелый взгляд Никанор.
— Я тебя обнадеживать не хочу, — сказал Рух. — Легче непорочную шлюху сыскать, чем семейство твое, уж извини за сравнение глупое. Ведь сам понимаешь.
— Понимаю, — вздохнул Никанор. — Но как я без них? А если живы они?
— Если бы да кабы, — передразнил Бучила. По-человечески попа было жаль. Бывает ли страшнее для мужика, чем семью потерять? Почувствовать себя бесполезным, беспомощным, жалким? А потом целую вечность терзать себя вопросом: «Почему они умерли, а ты, сука, жив?» Сходить с ума, жить воспоминаниями и мимолетными вспышками ушедшего счастья. Видеть во сне любимые лица, а потом просыпаться в ледяной пустоте и выть, выть, выть на насмешливо скалящуюся в окошко луну… Когда-то Рух прошел все это и сам.
Никанор молчал, уставившись на размокшую грязь; скуфья, надвинутая на лохматые брови, промокла насквозь, дождевая вода ручейками прочертила осунувшееся лицо и с бороды стекала на грудь.
— Ну ладно, чего стоять? — Рух подтолкнул попа к тарантасу. — Обсушиться надо и горяченького пожрать. Постоялый двор сыщем, а там видно будет, утро вечера мудреней.
Никанор безучастно кивнул и вернулся к повозке. Лошадь печально всхрапнула и поплелась по улочкам затихшего городка в промозглую серость усилившегося дождя. Рух к попу больше не лез, зыркая по сторонам и выискивая, кого бы спросить насчет кабака с нормальной едой и постелями без клопов. Как назло, народишко куда-то попрятался, а единственная встреченная баба шарахнулась в сторону и ушлепала в переулок. А еще говорят, в деревнях людишки дикие…
Впереди, сквозь сырость и хмарь, проступил купол церквушки, и Рух уловил монотонный голос. Улочка вывела к храму посреди крохотной площади, и Бучила увидел с десяток людей, мокнущих под дождем. На паперти стоял сухонький старичок в изодранной рясе, потрясал кулаком и вещал, срываясь и захлебываясь от рвения:
— …сатанинское время настало, воистину сатанинское! Дождь губит посевы, грядет глад великий и мор!
— Глад, глад, — прошелестело меж скорченных и промокших фигур.
— А все по грехам нашим! — закричал старичок. — Забыли Господа, отринули Святое писание, запродались дьяволу! Думали, Бог не увидит? Увидит!
— Увидит, увидит, — зашептали люди.
— Попомните, спасутся лишь праведники! — Старик разошелся нешуточно, спутанные седые патлы налипли на перекошенное лицо.
— Пойду послушаю умного человека, — сказал Рух и выпрыгнул из тарантаса. Никанор поплелся следом, скорчив страдальческую мину.
— Узрите свет истинный! — голосил старик. — Бога в сердце пустите, и будете выведены из тьмы! Сатана близко, оглянитесь и узрите его!
Стоящий перед Бучилой оборванец опасливо обернулся.
— Вот он, Сатанаил, только тсс, никому, — подмигнул Рух и указал на молчаливого Никанора.
Оборванец шумно сглотнул и поспешно отвернулся, так и не определившись, кто стоит за спиной.
— И окружил Сатана верных Господу исчадиями со всех сторон! — прокричал старик. — Мавками погаными, лешаками премерзкими, русалками богопротивными, анчутками злобными.
— И упырями треклятыми! — весело крикнул Бучила. На него заоглядывались, зашикали.
— И упырями, — подтвердил старик, опалив Руха слегка безумным взглядом близко посаженных глаз. — Оттого последним детям божиим сплотиться надобно и отразить грядущее пришествие Сатаны!
В ответ раздались жиденькие боевые крики. Бабы бросились целовать сухие пожелтевшие руки. Старик покрестил всех размашисто и колченогой походкой заковылял к церкви.
Рух поморщился из-за полоснувшей от крестного знамения боли и пихнул оборванца в поясницу локтем.
— Во дает дед, а?
— Это не дед, — испуганно отшатнулся мужик. — Это иеромонах Евмений, старец святой, силой великою наделенный.
— Ага, развелось нынче без меры всяких святых, — буркнул Рух и быстро догнал ковыляющего священника. — Отче, постой-ка на разговор.
— Слушаю, сын мой. — Евмений смерил Бучилу пристальным взглядом.
— Мы только в город приехали. — Рух кивнул на Никанора. — Это отец Никанор, а я при нем, грехи тяжкие отмаливаю послушанием и услужением.
— Грех в тебе чую, — согласился иеромонах, — и тьму вижу вокруг тебя, саваном тащишь ее за собой. Исповедаться хочешь?
— Оно тебе надо? — понизил голос Бучила. — Недавно попу одному грехи свои так красочно описал, что он до сих пор с гулящими бабами по вертепам разным блудит. Я чего подошел? Слова твои, отче, в душу запали. А если и правда Сатана близко? Видели мы с отцом Никанором деревни разоренные, мертвецов восставших, души неупокоенные. Ужасу натерпелись, а в Ушерск приехали, и вроде разжали демоны когти.
— То обман, — веско сказал Евмений. — Город одинаково проказой неверия заражен, просто скрыто это от глаз, сердцем надо смотреть. Здесь уже Сатана — в избах, в заборах, в людях сидит. Прячется до поры, сети плетет, а как сплетет, разверзнется под ногами огненный ад.
— Мы с колдуном местным общались, — сообщил Рух. — Так он сказал, дескать, благочинно в городе и проблем никаких.
— С колдуном? — Взгляд иеромонаха налился свинцом. — Так если слугу Сатаны про Сатану испросить, будет ли честным ответ?
— Не знаю, — пожал плечами Рух. — Колдуну можно верить, можно не верить, тут дело личное. Но мы по городишку проехали, ничего особенно богомерзкого не увидели.
— А присмотреться надо, тогда правда откроется, — тряхнул куцей бороденкой Евмений. — Не сразу, по капельке малой, и капельки те сольются в бурный ручей. Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит. Сгнил город изнутри, отрекся от Бога, заполнился слугами Сатаны, променял веру православную на бренный металл и вино. Ибо извнутри, из сердца человеческого, исходят помыслы злые. К людям присмотритесь — ворчат не по-нашему, сборища бесовские устраивают, заклинанья ночами поют. Вот они — капельки.
«Или слабоумие старческое», — отметил про себя Рух, раскланявшись со старцем и увлекая Никанора обратно к тарантасу. Усевшись, сказал:
— М-да, весьма противоречивые сведения. У колдуна все прекрасно, а у святоши прямо сам Сатана здесь сидит.
— А ты как думаешь? — спросил Никанор.
— Варианта два, — без раздумий откликнулся Рух, — или не там ищем, или вляпались мы, братец поп, по самые уши в очередное дерьмо.

В обеденной зале ушерского постоялого двора под названием «Крынка меда» народу было негусто, что Руха только порадовало. У дальней стены, сдвинув лавки, ели похлебку гуртовщики, чуть ближе судачили несколько горожан, да в углу шушукались двое мужчин, предпочитавших оставаться в тени. С кухни тянуло подгоревшим салом и скисшим молоком, под потолком тонкой завесой плыл в волоковые оконца легкий синий дымок.
Бучила с Никанором облюбовали стол подальше от всех и с аппетитом уплетали свиную поджарку с грибами, морковью и луком, запивая снедь неплохим темным пивом местной варки. Священник ел медленно и степенно, вытирая руки о полотенце и выстраивая вокруг тарелки частокол обглоданных ребрышек. Голову Руха переполняли разные сраные мысли. Двое горожан, дюжие плечистые парни, сидящие через три стола от них, то и дело зыркали, обмениваясь двусмысленными фразочками. Явно искали приключений, но Бучиле было плевать — вся затея с помощью Никанору стремительно катилась в тартарары. Убийц не нашли, баб не сыскали, времени море разливанное утекло. Еще день, максимум два, и надо сворачиваться, негоже Заступе село надолго без присмотра всякого оставлять. Чего случись, разом повесят собак: шлялся, ленился, недосмотрел. Слава дурная пойдет, потом не отмоешься. Значит, батюшку придется бросать…
Рух отвлекся, краем глаза уловив движение. Парни встали, с грохотом отодвинув лавки, и вразвалочку пошли прямо к ним. Никанор перестал жевать. Ну, мать твою, спокойно поесть не дадут.
Первый, краснорожий молодец с растрепанными русыми волосами, загадочно улыбался; второй, ростом поменьше, курносый и со свежим фингалом под глазом аж пританцовывал. От обоих разило сивухой. Дверь постоялого двора скрипнула, но Рух на вошедшего внимания не обратил.
— Посмотри-ка, Петро, — осклабился курносый. — Батюшка и монашек, видать.
— Да не, — возразил краснорожий. — Глянь, в кожу одет, знать, не монах. Я тебе, Кузьма, говорил.
— Монах или нет? — спросил курносый, нареченный Кузьмой, пытаясь заглянуть Руху в лицо.
— Не монах. — Бучила откинулся подальше в тень. — Но с Богом познакомить могу, ежели что.
— Смелый, да? — набычился Кузьма и тут же расхохотался. — Я тя не трону, только спор другу я проиграл, думал, монах ты. А раз из-за тебя проиграл, ты и плати. Гони давай полугривенный.
— Ну конечно, о чем разговор? — Рух похлопал себя по карманам. — Вот только мелочи нет, так что ты извини, долг перед дружком срамным местом отработаешь, тебе не в первой.
Курносый оторопело захлопал глазами, дружок по-идиотски зареготал.
— Ты чего сказал?! — Кузьма сжал кулаки и шагнул вперед. Рух обреченно вздохнул. Вот и посидели себе мирно, покушали…
Курносый занес руку для удара, рожа перекосилась, но тут сбоку раздался спокойный уверенный голос:
— Опять буянишь, Кузьма?
— Яков Михалыч? — Кузьма враз стушевался и передумал бить морду Бучиле, благополучно сохранив себе и руку, и жизнь. — Да я ничего, шуткуем мы, Яков Михалыч.
— Пошли вон! Еще раз увижу, в карцер загремите на неделю, авось ума наберетесь, — сказал человек без всякой угрозы. Будто отец посоветовал непутевеньким сыновьям.
— Яков Михалыч, — заканючил Кузьма. Петр низко закланялся, подхватил товарища за плечи и потащил в сторону выхода.
— Вот шалопуты. Я присяду, не против? — Человек мягко улыбнулся и, не дожидаясь разрешения, сел. На вид лет сорок, одет в темно-синий камзол, лицо узкое, заостренное, усики тонкие, щегольские, взгляд как у старой девы, оценивающий и недоверчивый. — Разрешите представиться, Яков Бахметьев, полицмейстер сего уютного городка.
— Какая честь, — картинно восхитился Рух. Стало понятно, отчего парни перепугались и задали стрекача. Надо же — сам начальник полиции в гости пожаловал. — Меня Рухом кличут, а это отец Никанор из села Долматово. Чем обязаны?
— Святой отец, — Бахметьев приветственно тронул краешек треуголки, — слухи дошли, будто пожаловали в город приметные люди. Решил поприветствовать.
— Ну и порядки у вас, — хмыкнул Бучила. — Каждого бродягу лично начальник полиции встречает?
— Только вас, — ласково сказал Бахметьев. — Только вас.
— Это повод гордиться или пугаться? — напрямую спросил Рух.
— Тут уж как повезет, — многозначительно сказал Бахметьев и оглядел стол. — Уже покушали? Жаль, а я торопился, хотел угостить. Не против, если заплачу? Держи.
Полицмейстер щелчком бросил Руху монету. Свежеотчеканенный блестящий талер пролетел мимо головы, ударился в стену и закатился под стол. Бучила даже не попытался его ухватить и сказал:
— Ой, я, право, такой неловкий, прошу извинить.
— Ты-то ловкий как раз. — Бахметьев наклонился вперед, пытаясь заглянуть Руху в лицо. — Не любишь серебро?
— Это с какой стороны посмотреть: когда в борделе расплачиваюсь, очень даже люблю, а когда в голую руку кидают, то нет. Я Заступа села Нелюдова, Рух Бучила, — сказал Рух и продолжил, предвосхищая следующий вопрос: — Вурдалак и проклятая душа, о том все нужные бумажки с подписями имеются.
— Ясно теперь, — Бахметьев удовлетворенно кивнул. — А почему в город пришел, а в полиции и епархии не отметился? Порядка не знаешь?
— Знаю. Но нигде не писано, чтобы я, не успев пожрать, в полицию опрометью бежал. Посижу и отмечусь.
— По закону может не отмечаться, — сухо сказал Никанор. — Если в сопровождении священника проездом следует через город или село.
— Верно, отче. А вы, значит, проездом? — сощурился полицмейстер.
— Ага, пивка жахнем, да только вы нас и видели, — сообщил Рух. — А то смотрю, не рады тут нам.
— Были бы не рады, сейчас бы сидели не в кабаке, — сверкнул глазами Бахметьев. — Поговорим, и, если ответы устроят, больше меня не увидите. Рассказывайте, каким ветром к нам упыря со священником занесло.

Рух обрисовал ситуацию коротко и предельно понятно: разоренные деревни, пропавшие люди, ожившие мертвяки. Вроде ничего не забыл. Бахметьев не перебивал, изредка задавая уточняющие вопросы то Бучиле, то Никанору, а дослушав, удовлетворенно кивнул и сказал:
— Значит, уверены, мой город следующий?
— Мы ни в чем не уверены, — фыркнул Бучила. — И вообще не знаем, связано это между собой или нет. А если в одной деревне мор прошел, а другую тати разграбили, и совпадения просто случайны? Вот и решили проверить: если в городе творится херня, мы на верном пути, а если спокойно, цена моей версии — ломаный грош. Пока, сука, грош.
— Или зло еще не пришло, — тихонечко обронил Никанор.
— Ну или так. К колдуну вашему заскочили. Говорит, все лучезарно и восхитительно, чуть ли не единорожики веселые по улицам прыгают. А сам вещи собирает и карету готовит к отбытию. Совпадение?
— Значит, собирается все же Живляк? — задумчиво сказал Бахметьев. — А я не верил.
— Сходи посмотри, — предложил Рух. — А потом повидались с попом Евмением, так тот застращал, будто не город у вас, а прибежище Сатаны, и в каждом первом бесы сидят. Аж слюней напустил. Кому верить, я, право, теряюсь. Нутром чую, что-то не так. Что-то в воздухе разлито, злое, голодное, темное. Едва слышно тянет, но все же.
— Ты прав, что-то не так, — после короткой паузы обронил Бахметьев. — Ушерска теперь словно два, первый — родной и знакомый, где известен каждый засратый уголок, а вот второй, признаться, пугает меня. За последнюю неделю четыре убийства, у нас столько за полгода не набирается. Люди звереют, сходят с ума. Много беженцев, у кого что на душе, бог его знает. Бродят по улицам, клянчат пожрать, стучатся в дома. Недавно целая свора баб прибыла, все вроде как не в себе, глазенки пьяные, херню разную про любовь несут. И телега крытая при них, вроде как храм. Я бы всю эту шушеру вычистил за пару часов, но приказа нет. Бургомистра, Петра Востурмина, свалил неясный недуг, пятый день не показывается. От его имени распоряжается жена, Софья. Бумаги выдает им самолично подписанные, уж я разбираюсь. Дело обычное, всякого хворь может взять, но к бургомистру никого не пускают, даже врача. Я — человек в городе не последний, попытался, да получил от ворот поворот под разным предлогом. На подворье у них чужие люди живут, соседи жалуются на странное пение, вонь и крики в ночи. Я на всякий случай людей приставил следить, вроде ничего подозрительного, только личности по темноте непонятные шастают и огонь до рассвета в окнах горит.
— И почему ты нам это рассказываешь? — напрягся Бучила.
— Скоро узнаете. — Бахметьев поднялся из-за стола. — Пройдемся, тут рядом.

В подвале полицейской управы царили холод и сырость. Свет масляной лампы прыгал по кирпичным плесневелым стенам и отражался от низкого, давящего на башку потолка. Хромоногий тюремщик остановился возле кованой решетки, перегородившей коридор, и пропустил их вперед. В темноте крохотной камеры Рух рассмотрел узкие нары с грязным тряпьем, бадейку в углу и перевернутую щербатую миску. Спиной к ним скрючился обнаженный человек с исцарапанной, покрытой свежими ссадинами спиной. Судя по широким бедрам и длинным спутанным волосам, женщина. Тонкая рука дергалась, выводя на стене обломком деревянной ложки знакомый рогатый ромб. Противный скрежет по камню раздражал слух. Шик-шик. Бучила обреченно вздохнул.
— Полина Фомина, — почти шепотом представил Бахметьев. — Любящая мать, примерная жена, богобоязненная и набожная женщина, кормит убогих и обездоленных, славится добротой души и кротостью нрава. Вчера муж ее, Игнат, вернулся домой, поцеловал супругу, отужинал и пошел проведать спящих детей. Обратно вышел седым, обнаружив сыновей шести и десяти лет зарезанными, уложенными в кровати и украшенными цветами и злаками. Полина закатила истерику, плакала и смеялась, совершенно не владея собой. Доставлена для разбирательства как единственная подозреваемая.
— Убила детей? — ужаснулся Никанор.
— Вполне может быть. При обыске под домом нашли нож, завернутый в окровавленный сарафан. Допрос ничего не дал: воет, рычит, несет несусветную чушь.
— С ума сбрендила? — удивился Бучила. — Зарезала детей, уложила в кровати, цветов нарвала, спрятала одежду и нож, с мужем вела себя совершенно естественно, а потом раз, и сломалась. Так не бывает. Если только…
— Если только это уже не она, — закончил Бахметьев за него.
— Одержимая? — с придыханием спросил Никанор.
— Вот вы и скажите.
— А Живляк? — спросил Рух.
— Не пришел, когда звали. Сослался на занятость. Мол, семейные ссоры не по его части. И ведь прав, сукин сын.
— Видел я его занятость, — возразил Рух. — Погодь, хрен с ним, с колдуном, а святошам почему не показали? У вас один Евмений всякую нечисть зрит за версту.
— Рано еще, — поморщился Бахметьев. — Святые отцы больно горячи — город на уши поднимут, начнут бесов искать. Похватают, кто под руку попадет, мне какой с того толк? А если в суматохе крупная рыба уйдет?
— Толково сказываешь для начальника полиции, — согласился Бучила и посмотрел на Никанора. — Попробуешь, отче?
Никанор сосредоточенно молча кивнул.
По знаку Бахметьева тюремщик зазвякал ключами, сыро щелкнул замок, Никанор сделал шаг.
— Осторожно, — предупредил начальник полиции, — дамочка буйная.
— Ничего, с Божьей помощью. — Никанор вошел в камеру. Полина продолжала чертить, оставаясь глуха и слепа. Рух замер в дверях, потеснив Бахметьева и тюремщика, приготовившего толстую палку. На полу среди соломы бурели пятна крови и россыпью валялось нечто мелкое, похожее на осколки птичьих костей.
— Дочь моя, — позвал Никанор и перекрестил голую дрожащую спину. Ничего не произошло. Шик-шик сломанным черенком по стене. Бучила хмыкнул. Неплохое начало, обычно одержимый выдает себя, едва осененный крестом.
— Дочь моя, — повторил Никанор. — Я принес тебе слово Господа нашего, Иисуса Христа.
Рука, в сотый раз очерчивающая ромб, замерла — женщина окаменела, ссутулившись и упершись ладонями в стену. Послышалось сдавленное ворчание, она медленно повернулась, и Никанор непроизвольно шагнул назад. Лицо Полины напоминало страшную маску, на лбу и щеках кровоточили выцарапанные знаки рогатого ромба, символы сбегали на шею, покрывали грудь, живот и бедра до самых колен.
— Отче? — Синие распухшие губы женщины шевельнулись, и Рух понял, что белело на грязном полу. Зубы. Чертова баба вырвала себе зубы. — Худо мне, отче, головушка кружится.
Руки в подтеках свернувшейся крови умоляюще протянулись к Никанору.
— Когда успела суродоваться? — грозно прошипел Бахметьев тюремщику.
— Не могу знать, ваше высокоблагородие, — залепетал тюремщик. — Истинный крест! С утра жрать давал, хороша собою была, меня еще мысли срамные обуяли. Не виноват я…
— Дурак, — отрезал Бахметьев.
— Сыночки не пришли мои, Илюшенька с Феденькой? — Обезображенная женщина с надеждой заглянула Никанору за спину.
— Ждешь сыновей? — спросил Никанор.
— Жду, отче, истомилася вся, — кивнула Полина, облизнув распухшие губы.
— Стало быть, не помнишь ничего?
— Помню, в кроватках сыночков оставила, спать положила. — Полина пошатнулась. — А потом схватили меня, руки выломали, в темницу забросили. А вины на мне нет. Спаси меня, отче.
— Бог спасет, милая. Исповедуйся только, как на духу. Есть ли грехи на тебе?
— Есть, отче. — Женщина сделала два неуверенных шага. — Любить я хотела и любимою быть, тяжкий то грех, а готова стократ нагрешить. Сердце рвется, сама не своя и места не нахожу.
— Бог есть любовь, — мягко сказал Никанор.
— Бог? — Полина замерла в раздумьях. — Ложь это, Бог твой запрещает любить.
Бучила, старавшийся контролировать каждое ее движение, подался вперед и все равно не успел. Женщина кошкой бросилась на священника и подмяла его под себя. Нависла сверху, раны на лице лопнули, кровь брызнула Никанору в глаза. Полина с размаху приложила жертву затылком об пол и издала низкое горловое рычание. Рух, бросившийся на помощь, застыл, перехватил Бахметьева и обратился в слух.
— Подавись своим Богом, червяк, — голос Полины напоминал собачье ворчание. — Подавись. Кости к костям, земля к земле, прах в прах, а из праха росток. Все меняется, все течет, кто не видит, тот слеп, кто не внемлет, тот глуп. Десять породят сотню, сотня — тысячу, тысяча — тьму. Новый Бог грядет и новый рассвет. А пред рассветом всегда закат, и закат тот будет кровав.
Полину колотило, с губ полетела желтая пена. Она откинулась назад, бесстыдно выставив грудь, и занесла для удара обломанный черенок.
— Ну хватит, любезная, хватит. — Рух ухватил бабу за шкварник, рывком стащил с Никанора и отбросил к стене. Полина шмякнулась на пол, тут же вскочила в полуприседе и кинулась на него, целя в горло. Бучила врезал сапогом: хрустнули ребра, обезумевшая женщина заскулила и свилась в клубок, подтянув ноги к груди.
— Ты как, отче, жив? — Рух помог Никанору подняться. Поп выглядел целеньким и здоровеньким.
— Жив. — У Никанора тряслись руки и нижняя губа. Он ощупал затылок и сморщился. — Шишка будет с кулак.
— Все во славу Божию, — утешил Рух, выводя Никанора из камеры. — Щеку подставил, вдругорядь к Господу ближе стал, сим победишь.
Грохнула решетка, щелкнул замок.
— Из-за тебя чуть не убили моего ручного попа, — обиженно сообщил Бахметьеву Рух.
— Ты сам ему на помощь не очень спешил, — уличил упыря начальник полиции, — и меня не пустил.
— Мальчик должен сам повзрослеть, — воздел палец Бучила. — Интересно мне было, что скажет детоубийца. Будет рассвет, а перед рассветом закат, а закат тот будет кровав. Звучит как угроза, черт побери. Смекаете?
— Не очень, — признался Бахметьев.
— Не понимаю, — развел руками пришедший в себя Никанор.
— Вот и я не понимаю, — хохотнул Бучила. — Баба херню несет, потому как с башкой у нее дело плохое совсем. Одно точно: не одержима она. Так, отче?
— Так, — подтвердил Никанор. — Ни креста, ни молитв не боится, беса в ней нет.
— Значит, порча, чары злые, проклятие или родственнички сношались, и она изначально такой родилась, — с ходу перечислил возможности Рух. — Разбираться надо, а это долго и скучно, работа как раз для полиции. Одного не пойму — ты только за этим нас в этот говенный подвал затащил?
Бахметьев посмотрел на поскуливающую Полину и сказал:
— Помните захворавшего бургомистра, странные сборища на его подворье, жалобы соседей и установленную слежку? Эта дамочка была замечена среди посещавших усадьбу.
— Думаешь, что-то с той усадьбой не так? — догадался Рух.
— Вот вы и посмотрите, — кивнул, недобро скалясь, начальник полиции.

Ночь упала черной вымокшей тряпкой, затопив притихшие улицы тьмой и отвесными волнами хлещущего дождя. Блекло горели редкие огоньки, слышались собачий хай и глухой перестук колотушек отгоняющих ворье сторожей. Лохматые тучи цеплялись за храмовые кресты, ветер гнул старые ивы к земле. Ни просвета, ни звезд, ни луны, только мрак, лужи без отражений и потоки черной воды. Лучшее, мать его, времечко для поздних прогулок.
— Отожрался на дармовых-то харчах, — просипел Рух, с натугой втащив Никанора на плоскую крышу навеса позади дома ушерского бургомистра. — А как же посты и аскеза?
— Пощусь я, — обиженно засопел Никанор. — Кость у меня толстая, вот и тяжел.
— Ага, рассказывай. — Рух тенью переместился на край и затих, рассматривая обширный, в полста на полста саженей, двор. Под навесом беспокойно похрапывали спящие кони, виднелись повозки, длинные поленницы вдоль забора, пара сараев и баня. Ни людей, ни движения, ни озлобленных псов. Напротив темной громадиной высился двухэтажный рубленый терем с остроконечной крышей и башенками. В окнах ни огонька, дом выглядел пустым и покинутым. Над плечом пыхтел и беспомощно тыкался в темноте Никанор. По уму, попа не надо было с собой тащить — одному сподручней обстряпывать такие дела. А дело нешуточное — ноченькой темной залезть к бургомистру без спроса. За такое в лучшем случае на площади батогами шкуру сдерут. При условии, если судья будет снисходителен и в стелечку пьян. Потому Бахметьев и подрядил на злодейство случайных людей: если поймают, он вроде как тут ни при чем. Сказал, ежели что, он их не знает. Надо было его сразу на клят собачий послать, но уж если взялся за гуж… Да и недопонимание с полицией сейчас ни к чему. Мог Бахметьев и своих дуболомов послать, да что толку? Тут нужен тонкий, деликатный подход. Никанора решил с собой все же взять, мало ли как завертится, авось пригодится поп с молитвами и словом святым.
— Втравил ты, Заступа, меня, — еле слышно пожаловался Никанор. — В епархии прознают, что я аки тать в чужие дома лезу, сана лишат.
— Я тебя силой, что ли, тянул? — окрысился Рух. — Мог бы и не ходить.
— А если жена с дочкой там?
— Вот и узнаешь.
— Грешное дело задумали.
— Ничего подобного, — возразил Бучила. — В Писании насчет такого не сказано. Представь, будто в гости без спроса пришел. Вот если своруешь чего или снасилишь бабу какую случайно, тогда да, грешный грех и адово пекло. Ты ж не удумал насилить и воровать?
— Упаси боже, — ужаснулся Никанор.
— А за себя не ручаюсь. — Рух выждал еще немного, всматриваясь и вслушиваясь в жуткую темноту, и кошкой спрыгнул с навеса. Под ногами глухо бухнули мокрые доски.
— Давай сюда, — позвал Бучила.
Никанор ойкнул и, набравшись мужества, сверзился вниз. Рух смягчил падение собственным телом — коленки подломились, и он завозился, придавленный тяжеленным попом.
— Слезай, отче, в тебе живого веса пудиков семь, — сдавленно захрипел Бучила.
— Шесть, — поправил Никанор. — В отца уродился, он у меня здоровый был, мог бычка кулаком наземь свалить. Если пьяный придет, из дому лучше бежать.
— Мне твои семейные воспоминания до известного места, — пробурчал Рух, выпутавшись из-под туши попа. Триумфальное появление, слава тебе господи, прошло незамеченным: ни шума, ни оклика, ни огонька, ни собак. Больно уж гладко все, сука, идет… —  Держись меня, отче. — Бучила медленно поплыл во мраке к нахмуренной громаде высокого терема, только сейчас обратив внимание на небольшую деталь: все окна обоих этажей были закрыты тяжелыми ставнями. Ворья опасаются или никого дома нет? Сейчас и проверим. Рух крадучись взошел на крыльцо и без особой надежды потянул резную массивную дверь за кольцо. Та вдруг отворилась без скрипа, дохнув в лицо теплом и запахом печного дымка.
— Вот, отче, — шепнул за спину Рух. — А то заладила ваша поповская братия, мол, зло одно на миру, люди поголовно грешники и убивцы проклятые, жизнь говно, а тут смотри — народ не запирает дверей. Выкусил?
— Не к добру это, — буркнул Никанор.
— Тут соглашусь. — Бучила переступил порог и замер с самым поганым предчувствием. Тянулись мгновения, на него никто не набросился, под ногами не открылась яма с кольями, и потолок не обрушился на башку. Уже хорошо. Может, просто забыли запереть, а может, и вовсе не принято у них запирать, ведь ворота и ограда вокруг. Сам будто двери когда запирал, ничего страшного.
— Идешь? — позвал он Никанора, маячившего на фоне двери.
— Куда? — отозвался священник. — Тьма кромешная.
— Не оправдывайся, — укорил его Рух. Слабая часть плана выползла во всей красоте. Вурдалак прекрасно видит во тьме, а слуга Господа слеп, аки котеночек новорожденный. — Держись за плечо и шаг за шажком. Потеряешься — сам виноват.
Сильная рука нашарила и сжала плечо, Рух поморщился и медленно двинулся вглубь огромного дома, слыша, как в оглушающей тишине бьется сердце отца Никанора. В синеватом ночном зрении из темноты проступали кадки и обитые железом лари. Сени бургомистровых хором оказались больше иной крестьянской избы. Скрипнула половица, и Бучила замер. Терем остался безмолвен, словно разграбленный склеп. Сени вывели в просторную горницу с длинными лавками вдоль бревенчатых стен. Рух почувствовал легкое головокружение. Позади сдавленно закашлялся Никанор.
— Не вздумай на спину наблевать, — предупредил Бучила, пытаясь отогнать внезапно нахлынувшую тревогу. Затылок кольнуло, и поганое чувство исчезло. В следующей комнате раскорячилась большая кровать с балдахином. Простыни взбиты, подушки разбросаны, перина примята. Рух протянул руку и тут же отдернул. Кровать еще хранила тепло, будто человек бесшумно встал и ушел за мгновение до их появления.
— Пошто остановились? — забеспокоился Никанор, коршуном вцепившись в плечо.
— Да так, ничего, — соврал Рух. Пугать попа раньше времени не хотелось. Поднимет хай — кому это надо? Воровское ремесло шума не терпит.
Из спальни выводили сразу две двери. Рух, выбрав правую, оказался в пыльной кладовке, заваленной разной необходимой в хозяйстве херней: старыми половиками, вениками, рассохшимися кадушками и сломанной мебелью. За второй дверью отыскалась очередная комната, в сине-зеленом ночном зрении из кромешного мрака выплыли прялки, стулья и полки с глиняными горшками, уходящие под потолок. Тьма клубилась и тянула жидкие черные лапищи. Бучила осторожно переставлял ноги, позади шумно дышал Никанор. Рух дошел почти до противоположной стены и передернулся от жуткого ощущения. К его с попом шагам примешались чьи-то чужие, похожие на едва слышное шлепанье мокрой тряпки по голой земле, словно кто-то или что-то кралось за ними в гнилой темноте. Правая рука сама собой нашарила рукоять пистолета. Бучила медленно обернулся и увидел лишь перекошенное от напряжения лицо Никанора. За спиной у попа не было никого. Неужели нервишки шалят? Ну точно. Или воображение, паскудина, разыгралось. Ночью да в пустом доме чего только не примерещится. Рух продолжил движение и сразу вновь услышал чужие шаги. Играть, сука мерзкая, вздумала? Щас поиграем… Резко развернулся и снова никого не увидел, лишь тьма колыхнулась, пошла дымными завитками и снова сгустилась.
— З-заступа, — прилязгнул зубами Никанор, сам, видать, не слыша ничего необычного. — Ты чего?
— Мышь под ноги кинулась, — шепнул Рух, настороженно пялясь во мрак. — Напужался, спасу никакого нет.
Никанор облегченно вздохнул, постаравшись убедить себя, что упыря и правда напугала безобидная мышь.
Двинулись, и траханый невидимка сразу приклеился следом, умело копируя шаркающую походку отца Никанора.
— Заступа, — позвал священник. — Будто кто за нами идет.
— Может, мышь, — злорадно отозвался Бучила. Оттого, что Никанор тоже услышал шаги, на душе полегчало. Значит, еще не окончательно сбрендил, а только наполовину или и вовсе на самую чуть.
— Ага, мышь. — Никанор утробно сглотнул. — Большая, видать.
Рух обернулся: темнота снова дернулась, расплылась и застыла. Никанор, слепо крутящий башкой, был похож на готового разреветься ребенка. Лет пятидесяти, с дубиной и бородой.
— Ты за спину покрестись, — посоветовал Рух и вытащил пистолет. Если в темноте и правда кто-нибудь был, то крест или отгонит, или заставит рыло наглое показать. А тогда, как пить дать, нападет, и Никанору придется несладко. Мученичество за веру, что может быть лучше для слуги Господа нашего, Иисуса Христа?
Никанор, не выпуская Рухова плеча, сунул дубинку под мышку и размашисто перекрестился назад. Бучилины пальцы на рукояти окаменели, он видел, как тьма отхлынула, приоткрыв на миг сгорбленную тощую фигуру с тоненькими лапами до самого пола, длинными волосами и черным пятном вместо лица. Видение длилось меньше удара сердца, фигура расползлась туманными клочьями и без остатка растворилась в подступающей темноте. Налетевший сквозняк принес еле слышимый плачущий вой. Быль или небыль — хер его разберет.
— Помогло? — сипло осведомился Никанор.
— Еще как! — убедительно соврал Рух. — Изгнал тварищу и запечатал обратно в аду. Выберемся из кутерьмы, велю икону с ликом твоим красивым писать. Но креститься за спину продолжай — оно спокойней, когда Иисус задницу бережет.
— Не богохульствуй, — посуровел Никанор.
— Как скажешь, святой отец, Никанор Креститель, всякого говна победитель, — пропел Рух, открыл новую дверь и шагнул в темноту. Под ногой хрустнуло, он скосил глаза и увидел крохотную игрушечную собачку на колесиках. Ну, теперь не совсем на колесиках: раздавленные части раскатились в разные стороны, голова с раззявленной пастью отвалилась, лапы сломались. Неудобненько вышло. Комната была небольшой, сажени три на четыре, пол завален игрушками, посередке детская кроватка с высокими боковинами. Из угла на Руха косо посматривала разукрашенная лошадь-качалка с седлом, сбруей и всем, что положено скакуну. Рядом лежали деревянные шлем, меч и щит. Самого́ махонького богатыря видно не было, чему Рух не особо и удивился. Чертов дом словно в один час обезлюдел, и к теплому аромату кипящей жизни уже подмешивался едва уловимый смрад разложения.
Из детской попали в длинный коридор, прошли две комнаты, надышались пыли в чулане, потыкались в две запертые двери, и, когда третья оказалась открыта, Рух вошел и сдавленно выматерился. Каким-то засратым чудом они снова оказались в той самой детской. Кроватка, игрушки, раздавленная собачка… Это что, мать твою, лабиринт? От нахлынувшего ужаса подкосились коленки. Деревянный конь мерно раскачивался в углу. Туда-сюда, туда-сюда, и тьма порхала вокруг растрепанной неряшливой гривой. Туда-сюда. Игрушка раскачивалась. В пустой комнате, в пустом доме, сама по себе. Бучила невольно попятился и ткнулся спиной в сопящего позади Никанора. Тьма в детской стала чернее чернил, дохнув прелью и сыростью. А потом Рух услышал:
— Любимый, любименький.
Этот голос Бучила узнал бы из тысячи, из сотни тысяч, из миллиона миллионов гудящих в унисон голосов.
— Это ты? — спросил он темноту, чувствуя, как кружится голова.
— Я, душа моя.
— Этого не может быть, — просипел Рух, борясь с желанием броситься в темноту, схватить тонкий стан, обнять и больше уже не отпускать никогда.
— Может, душа моя, — голос из темноты опьянял. — Настоящая любовь творит чудеса. Столько лет прошло, а ты все еще любишь, и я люблю, родненький. Иди ко мне.
Рух, не в силах сопротивляться, сделал шаг.
— Ты куда? — жалобно спросил Никанор и впился в плечо.
— Пусти, — прохрипел Бучила. Сквозь мутную пелену он понял, что Никанор не слышит манящего голоса. Никанор недостоин услышать… Мысли плясали и прыгали. Не было ничего. Его ждали, все остальное обратилось прахом и утратило смысл. Он не видел, как Никанор, оставшийся один в угрюмой, непроницаемой темноте, неловко закрестился по сторонам.
— Иди ко м… — родной голос осекся, сменившись сдавленным кошачьим шипением. Из темноты пахнуло мокрой псиной и гнилью.
— Это не ты, — сказал Рух, усилием воли сбрасывая с разума липкую пелену.
— Я она, она, — захныкала темнота.
— Покажись.
— Иди ко мне, иди, любименький мой. — В голосе не осталось ничего человеческого, лишь сипение, похожее на шелест прелой листвы.
— Пошла на хер, тварина! — рявкнул Бучила, в голове прояснилось, тело покинула противная слабость. Рядом ворочался и сопел перепуганный Никанор. Перед попом было стыдно. Надо же, победитель чудовищ, лучший Заступа новгородской земли, чуть не попался, как кур в ощип.
В дальнем, залитом темнотой углу металась и хныкала горбатая тощая тень, длинные ломаные лапы скользили по стенам, редкие космы вились вокруг продолговатой башки. Послышался короткий смешок, сменившийся плачем, и… все утихло, наваждение спало, только деревянный конь покачивался, нагоняя беспричинную жуть. Рух передернулся, мысль пришла страшная — в доме поселилось нечто ужасное и кровожадное, наделенное больным озлобленным разумом. Оно свило здесь паутину, и оно знало, что они пришли…
В следующее мгновение пустой дом ожил, наполнившись громкими хлопками дверей, топотом множества ног и шипящими голосами:
— Найти!
— Найти!
— Отыскать!
— Ну вот, прошмыгнули, как сраные мышки. — Рух сплюнул в сердцах, сунулся в ближайшую дверь и поспешно отпрянул. В дальнем конце открывшегося коридора мелькали пятна желтого света и размытые человеческие фигуры.
— Беги, отче! — Бучила схватил ошалевшего Никанора за неопознанную часть тела и потащил в обратную сторону. Геройски встречать противника лицом к лицу ни времени, ни желания не было. Хер его знает, кто там и каким неясным числом. Да и геройствовать не перед кем. Перед лошадью деревянной? Так она не осудит. А ежели и осудит, то кому ее мнение важно?
Рух вытащил ничего не понимающего Никанора из комнаты и понесся по широкому проходу. Были здесь или не были? Не дом, а мурашник какой. Голоса и топот преследователей шли одновременно и сзади, и сверху — со второго этажа. Где же вы все, суки, прятались? Толпой навалятся — пиши пропало! Из оружия два пистоля да верный тесак, сильно не разгуляешься. Святой отец запутался в рясе, вскрикнул и шумно упал.
— Некогда отдыхать, отче. — Рух вздернул его за шкирку, словно котенка. — Ходу, ходу.
Но ходу не было — впереди показались огни, отбросив в коридор длиннющие тени идущих друг за другом людей в темных балахонах до пят. В трепещущих отсветах хищно блеснула обнаженная сталь. Бучила чертыхнулся и вломился в комнату по правую руку, благо дверь оказалась не заперта. Хоть в чем-то, мать твою, повезло! Зашвырнул попа внутрь, захлопнул дверь и с грохотом задвинул тяжелый засов, выгадав от силы пару минут. В небольшой комнате тускло помаргивали свечные огарки. Надо же, весь дом в темноте, а тут, значит, огонь. Никанор сдавленно закашлялся. Пахло тяжелой болезнью: гноем, затухшей мочой и дерьмом, противный сладковатый привкус ощущался кончиком языка. Из всей мебели одна кровать с лежащим на голых досках человеком, похожим на иссохшую мумию. Желтая пергаментная кожа, покрытая коростой и язвами, туго обтянула торчащие кости; жидкие волосы свалялись в колтун, щеки впали в беззубый морщинистый рот. Руки и ноги туго привязаны ремнями, продетыми во вбитые кольца.
— Заступа, — выдохнул Никанор, но Рух уже все увидел и сам. Над кроватью жутко чернел тот же знак рогатого ромба. И от этого рисунка бросало в мелкую дрожь.
Человек на кровати вдруг дернулся, выгибаясь дугой, скрипнули натянувшиеся ременные петли. Бедолага захрипел и бессильно затих, вздымая тощую грудь, словно пробежал дюжину верст. Дыхание превратилось в клекот и свист. «Не жилец», — сразу понял Бучила, подошел к несчастному и тихонько позвал:
— Эй, слышишь меня?
На Руха уставились мутные, затянутые предсмертной пленкой, полные боли и муки глаза. Несчастный закашлялся, коросты на шее и щеках лопнули подтеками белесого гноя.
— Па-па-памаги… — слова выходили из горла, словно осколки стекла. — Памаги…
— Да я с радостью, — соврал Рух. — Ты кто такой?
— П-петр я В-востурмин… П-петр…
— Бургомистр местный? — изумился Бучила.
— Д-да, — человек подавился воздухом и застонал.
— Вот так встреча! — всплеснул руками Бучила. — Ты слышь, не помирай, ни в коем случае не помирай. Мы от Бахметьева, помнишь такого?
— Уходите, — прохрипел бургомистр. — Уходите. Они и вас… и вас…
— Кто нас?
— Они…
Дверь содрогнулась и тут же затряслась от града ударов. В коридоре топали люди, слышались бессвязные крики и вопли. Ловушка захлопнулась.
Обрушилась мертвая тишина, и женский голос позвал:
— Никанорушка, Никанор. Ты тут?
На попа было жалко смотреть, он замер с раскрывшимся ртом, правое веко часто мигало, на спутанную бороду пролилась струйка белой слюны. Рух мигом все понял: там, из-за двери, Никанора звала жена. И на сей раз это не было колдовским наваждением. Голос слышали все.
— Никанор?
Бучила сделал ужасные глаза, и Никанор, готовый ответить, прикусил язык.
— Ты ведь за мной пришел, Никанор. Открой, тут я, тут, — поманила женщина из-за двери.
— Открой, батюшка, — вторил второй голос, юный и звонкий. — Обними матушку и меня. Давно тебя ждем.
— Степанидушка, доченька. — Никанор разом сломался и сделал неуверенный шаг. Из глаз попа хлынули слезы.
— Назад, — осадил его Рух и прокричал: — На хер идите, никого дома нет!
— Батюшка! Не любишь меня! А надо любить.
В дверь ударили чем-то тяжелым и острым, скорее всего, колуном. Толстая доска с хрустом треснула, трещина зазмеилась к засову. Ждать продолжения смысла особого не было, Рух огляделся, примерился и ударом ноги выбил закрытые ставни. В черную дыру ворвался свежий ночной воздух.
— Лезь, — окрысился на Никанора Бучила.
— Супруга там и дочка, — проскулил Никанор. Дверь трещала, гнулась и плевалась щепой.
— Я те щас покажу супругу! — Рух толкнул попа к распахнутому окну. — Сдохнуть решил?
— А он? — Никанор ткнул в бургомистра.
— С ним не уйдем. Клятуй отсюда.
Никанор охнул, неуклюже вскарабкался на подоконник и растворился в ночи. Шмякнулось, словно упал мешок с требухой. Ничего, первый этаж, переживет.
Дверь раскололась, в трещине застрял и задергался ржавый топор. Дожидаться радостной встречи явно не стоило. Рух пальнул в дверь из пистоля, глотнул едкого порохового дыма и рыбкой вывалился на улицу. Упал неуклюже, боком, тут же вскочил и потянул Никанора к ограде.
— Бегом!
— Жена там, жена, — уперся поп.
Рух хотел уже бросить дурного попа — пущай подыхает, — но сдержался и едва слышно признался:
— Там, в доме, я тоже слышал жену.
— Жену? — поперхнулся Никанор.
— Жену. Вот как тебя сейчас слышу: звала, манила, а я, дурак, чуть не пошел.
— А чего не пошел?
— Вспомнил.
— Что вспомнил?
— Что она умерла пятьдесят три года назад, — сдерживая рвущийся из груди вой, сказал Рух и потащил внезапно обмякшего Никанора в леденящую никнущую под дождем темноту.

Водку пил, словно воду, отфыркиваясь и проливая на грудь. Его еще немного потрясывало, то ли от холода, то ли от пережитого в проклятом доме. Зубы дробно приклацывали о горлышко бутыля. В голове наконец приятно зашумело, комок льда вместо сердца чуть отошел. Рух грохнул посудину на стол, едва не опрокинув горящую лампу, уставился на Бахметьева и глухо сказал:
— Сучара ты, каких поискать.
— Работа такая, — пожал плечами Бахметьев. — Заметь, я вас силой туда не тащил.
— Ага, не тащил. — Бучила мельком глянул на Никанора. Поп скорчился на лавке в темном углу, похожий на вымокшую ободранную ворону. — Мы ведь могли и не выбраться.
— На все воля Божья, — воздел очи к потолку полицейский. — Но ведь выбрались. Тогда о чем разговор?
— Ни о чем. — Рух повалился на стул.
— Настолько плохо?
— И даже хуже того. В доме скверна, а какая — не чую. Хотел пощупать за вымя, да не срослось, ноги едва унесли. Ждало оно нас, в мыслях копалось и в душе, у кого она есть. Одно ясно: затаилось пока, копит силы и ждет. Голову Никанорову на отсеченье даю, корни этого дерьма из Желонки и Долматова идут. Одной кровавой ниткой повязаны.
— А бургомистр? — напрягся Бахметьев.
— Болеет, — подтвердил Рух. — К кровати привязан, не сегодня-завтра помрет. Спасать там уже некого. Поднимай своих, окружайте усадьбу и поджигайте. Город спасешь только огнем.
— Нет! Не бывать тому! — вскинулся Никанор. — Люди там, жена моя, Настасья, и Степанидушка дочка, и много еще. Они не виноваты ни в чем! Дьявол их совратил. Сжигать теперь всех? Ты послушай, Заступа, себя.
— А я не судья в виновностях разбираться, — огрызнулся Бучила. — Я пепел люблю, от него вредности никакой. Фьють, ветерком развеялся, и красота, можно репу сажать. Знаешь, какая репа на пепле растет?
— Нельзя так, — захрипел Никанор. — Люди живые. Бог не простит.
— Сжигать никого мы не будем, — неожиданно поддержал попа начальник полиции. — По крайней мере, пока. Если я по первому подозрению начну дома с жильцами палить, долго на своем месте не усижу.
— У меня не подозрения, а уверенность, — буркнул Рух. — Никанор подтвердит.
— Ничего я не видел, — буркнул святой отец.
— Вы, блядь, сговорились, что ли?! — ахнул Бучила.
— Я тебе верю, — смежил веки Бахметьев. — Ты в своем деле дока, сказал, скверна, значит, скверна и есть. Но для других без доказательств это пустые слова. Уверенностью сыт не будешь.
— Ты полиция, ты и доказывай, — устало сказал Рух. — С обыском к бургомистру нагряньте, посмотрим, сколько из вас своим ходом обратно уйдет. Одно точно — чем больше тянете, тем хуже для вас. Скверна будет с каждым днем сильней и сильней. Хочешь город потерять — собирай доказательства. Мое дело — предупредить.
— И мыслей нет, что там сидит?
— Никаких, — признался Бучила. — Судя по тому, какие фокусы выкидывает, сильный колдун, вашему Живляку не чета. Теперь понятно, чего он так скоро из города засобирался по важным делам. Шкуру свою жирную бережет. Шутка ли, мне — вурдалаку не из последних — в башку, как шлюхе под юбку, залез. В мыслишках покопался, слабость нашел и едва не обратил ее против меня. Я такого прежде и не упомню. Кто бы там ни был, он силен, он зол, и он голоден. И не в том, что хочет каши горшок, совсем нет. Ему нужна кровь. И скоро она прольется рекой.
— Понял, — задумчиво кивнул Бахметьев. — Но должен быть другой путь. Без сжигания.
— Не любишь огонь? Ну-ну, — Рух невесело хмыкнул. С поджогом он, конечно, поторопился. После блядства в бургомистровом доме просто еще не остыл. Когда задницу еле спасешь, всегда, знаете ли, все и всех хочется сжечь и развеять золу. На душе тогда становится краше и спокойней. Но сейчас, как поотпых, мысли лезли другие. Никанор, хоть поп и дурак, а помочь ему надо. Да есть и свой интерес: очень уж захотелось — прямо спасу никакого нет — выяснить, что за сука засела в городе. Пламя, оно, конечно, проблему решит, но надолго ли, вот в чем вопрос. Это как у одуванчиков бошки срубить и надеяться по глупости, что больше не нарастут. А потом выйти на крыльцо и долго и красочно материться на все такое желтенькое вокруг. Нет, тут надо с корнем драть, а где они, корни? Надо искать.
— Карта окрестностей ваших задрипанных есть? — спросил он.
— Найдем. — Бахметьев разворошил кипу бумаг и расстелил на столе потрепанную и местами прожженную карту.
Рух пригляделся, клоня голову, словно собака, из стороны в сторону, и черным ногтем уверенно отмерил линию Ушерск — Желонка — Долматово. Задумался. Начальная точка, по идее, Желонка, вроде как оттуда все и пошло. Следом Долматово и далее в город. Все понятно и просто. Бучила зябко поежился. А откуда такая уверенность? Потому что ты так решил? А если нет, что тогда? Если Желонка не первая? Может, Долматово? Он совершенно запутался в вымерших деревушках. И другие варианты даже не рассмотрел, поленился, ноги решил поберечь. А надо было осмотреться да людей поспрошать. Поспешил, как есть поспешил. Бучила склонился над картой. Вот, чуть севернее Долматова, Прокудинка, деревня богобоязненных мужиков-мародеров. Она отпадает, никаких там тебе опустошений и странных убийств. Дальше по тракту нет ничего до самого Бежецка, сплошные чащобы, зато в верстах четырех к восходу от Желонки затраханной, в стороне от дорог, Рух увидел на карте еще одну деревеньку: крохотную, едва различимую, притулившуюся на краю необъятных болот и лесов.
— Это чего? — спросил он Бахметьева. — Чернила стерлись, не разгляжу.
Бахметьев потеснил Руха плечом, пригляделся и наморщил лоб.
— Ламе… Луке… понятия не имею.
— А еще начальник полиции.
— Начальник полиции не обязан каждую деревню засратую знать, — огрызнулся Бахметьев.
Никанор черной тенью навис над столом, нахмурил кустистые брови и тихо сказал:
— Я знаю. Это Луневка.

VI

Тремя неделями ранее

С самого утра Федор ходил сам не свой, Анна диву давалась. Тихенький, услужливый, плохого слова и того не сказал. Наколол дров, натаскал в баню воды, дыру в палисаднике безропотно починил. Похлебал щей без аппетита и до сумерек мыкался по избе и двору. Места не находил. Анна, занятая работой, изредка видела, как муж накрепко прилипает взглядом к соседской избе. Котом на сметану смотрел. Как солнце начало клониться в закат, зашел в дом, обмахнул веником чеботы и сказал, не глядя в глаза:
— Я это, на рыбалку ночную уйду. Дед Митяй давеча щучишек ведро наудил, говорит, так, суки зубастые, и кишат.
— Сходи, Феденька, сходи, — расплылась Анна улыбкой. — Рыбки-то давно не было. А я муки у Марьи займу, напеку расстегаев. Или сам займи, вдруг Марью увидишь.
— Марью увижу? — Федор утробно сглотнул. — Это вряд ли. И не связывайся с ней, жадная она, могет муки и не дать.
— Могет не дать, а могет и дать. — Анна невинно потупила глаза. — Я тут слыхала, дает Марья, ежели хорошо попросить.
— Ты, Анна, чего? — поперхнулся Федор.
— Про муку я, миленький, про муку, — затараторила Анна, проклиная себя мысленно за несдержанность языка. — Ты не слушай меня, я баба глупая-неразумная, мелю несуразицу всякую. Ступай по рыбалку, кормилец, ступай. Утром придешь?
— Утром. И к Марье не ходи, я муки у деда Митяя займу, у него, прощелыги старого, мука точно есть. — Федор шагнул и неуклюже обнял жену. — Жди, с уловом приду.
Анна прильнула к мужу всем телом, крепко прижалась к груди, вдыхая знакомый запах крепкого пота, и поняла, что не чувствует ничего. Что-то изменилось в Анне, умерло, а может, и народилось, кто его разберет. Отпускала мужа к любовнице с легким сердцем. Ушел и ушел. Если чужой любви перечить, свою-то разве найдешь?

Ночь укутала Луневку мягкой, бархатной темнотой, крыши избушек плыли на фоне подсвеченных кривым месяцем вихрящихся облаков, с речушки Невзгодки наползал серый туман, затапливая луга, огороды и бани. На околице сонно загорланил и осекся ошалелый петух. Анна перемыла посуду и вымела пол, перестелила постель, взбила подушки, выгребла золу из печи. Чисто в избе, любо-дорого поглядеть. Отныне так и останется на веки веков. Взяла оселок и долго точила кухонный нож, пробуя лезвие пальцем и высунув от усердия кончик мокрого языка. Теперь хорошо. Хотела перекреститься, да не смогла, рука словно свинцом налилась. Анна тяжко вздохнула и перевернула икону со Спасом ликом к стене. Если Бог не видит, то не осудит. Достала из сундука заветный пояс с узором. Сама вышивала, еще когда в девках ходила. Господи, как это было давно, будто и в жизни другой. Пояс повязала под рубаху, а за пояс сунула оберег от всех бед, ожегший голую спину. Взяла свечу, вышла на двор. Мягкие золотистые отблески разогнали пахнущую сеном и навозом прелую черноту. Буренка, чутко услышав хозяйку, шумно завозилась в хлеву и выставила рогатую голову.
— Кормилица. — Анна ласково погладила широкий, с белой звездочкой лоб. Со вчерашней ночи, как Анна пролечила корову семенем Матери, Буренка пошла на поправку. С коровьих глаз ушла мутная пелена, зажили кровавые язвы на вымени, дыхание стало спокойным и ровным. Любовь творит чудеса. Корова лизнула Анну в ладонь. Язык был теплый и мягкий.
— Так-то лучше, милая, так-то лучше. — Анна обняла огромную Буренкину голову. — Ты прости меня, грешную, но иначе я не могу. Не сердись, ежели что.
Она отстранилась, вытерла слезы и, пошатываясь, вышла на улицу, оставив открытыми и хлев, и ворота. Родной дом исчез в клубящейся темноте. Навеки исчез, вместе с плохим и хорошим. Анна знала, что больше уже не вернется назад.
К Марье проскользнула бесшумно, обжигая ледяными половицами босые ступни. На миг замерла, уловив тихие сладострастные стоны. Лампадка в красном углу помаргивала багровым, скудно освещая печку, стол и кровать. На кровати сплелись в тугой узел обнаженные люди. В полутьме белела мужская задница, Марьины разведенные ноги устремлены к потолку. Анна замерла и некоторое время просто смотрела, чувствуя, как становится мокро внизу живота. Где это видано — муж с чужой бабой, а жена рада? Все изменилось в Анне, сломалось, порвалось и вновь заросло уже чем-то совершенно иным. Не осталось ни слабости, ни сомнений, ни слез. Хватит, отплакала, отгоревала свое. Поздно поняла, да в самое время — для себя нужно жить. Себя не полюбишь, не полюбит никто…
Анна пошла к кровати, Федор услышал, обернулся, глаза мужа расширились, рот открылся, но Анна запечатала ему рот поцелуем. Марья, лежащая под Федором, улыбалась, обвив его ногами за талию.
— Тихонько, любимый, тихонечко, — прошептала Анна, приложив мужу палец к губам, чувствуя их податливую мягкую жадность. Она наклонилась и поцеловала подавшуюся навстречу Марию. Поцелуй был горячий и терпкий, с привкусом крови. Анна застонала, лаская руками потные разгоряченные тела соседки и мужа. Растерявшийся поначалу Федор вновь задвигал бедрами, входя в соседку нежно и сильно. Господи, много ли надо-то мужику? Анна рывком перевалила Федора на спину и уселась сверху, умело направив твердую плоть в себя. Федор ахнул и замер, Анна рванула рубаху, бесстыдно выставив грудь. Правый сосок скользнул Федору в рот, левый прикусила Мария, Анна закрыла глаза и плавно задвигалась, то ускоряясь, то затихая, умело подводя мужа к верху блаженства и неги. Федор ухватил ее за бедра и сжал, но Марья, повинуясь взгляду Анны, перехватила мужские руки и с силой притянула к себе. Федор не сопротивлялся, сомлел. Анна любила мужа исступленно и страстно, будто в последний раз. А почему будто? В последний. Она запустила руку под разорванную рубаху, пальцы пробежались по поясному узору и коснулись металла, нагретого телом. Анна рассмеялась хрипло и жутко; глаза Федора, осоловелые от наслаждения, удивленно расширились, когда он увидел в руках жены длинный, остро наточенный нож.
— Лежи, милый, лежи, все хорошо. — Анна хищно оскалила зубы и двумя руками, с размаху, всадила лезвие Федору в грудь. Муж дернулся, крик, зарождавшийся в глотке, превратился в сдавленный хрип. Анна выдернула нож и, впав в ликующее остервенелое забытье, ударила снова. В лицо и на грудь брызнули горячие струи. Она била еще и еще, кромсая податливую мягкую плоть. Марья, залитая кровью, хохочущая, как дьяволица, запрокинула Федору голову. Лезвие вошло под кадык и застряло, Анна налегла весом всего тела и принялась пилить, раскачивая скользкую рукоять туда и сюда. Федор, еще живой, сипел и надувал черные пузыри. Не было ни страха, ни жалости. Противно захрустело и чавкнуло, Марья напряглась, обрывая растянувшиеся жилы, и отлетела к стене, сжимая отрезанную Федькину голову. Тело обмякло под Анной, сжимая взбитые простыни и перебирая ногами. Анна охнула и задрожала от волны захлестнувшего удовольствия.
Они вышли на крыльцо в теплую летнюю ночь: окровавленные, голые и счастливые, с Федькиной башкой на вытянутых руках. В деревне хлопали двери, загорались крохотные огоньки и мелькали размытые тени. Немногочисленные луневские бабы шли к брошенному амбару и несли кровавое подношение, оставляя в избах прошлое и мертвецов. Каждая пожертвовала самое дорогое: сыновей, отцов и мужей. Ведь любовь к Великой нельзя делить больше ни с кем. Не было выбора, не было сомнений, не было размышлений, осталась только всепоглощающая ослепляющая любовь. И Мать ждала их…
На рассвете бабы впряглись в телегу, крытую тканью, и ушли лесной дорогой в сторону соседней деревни Желонки, нести любовь Матери всем женщинам, встреченным на пути.
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— Срань, — сплюнул Рух, выйдя из крайней к лесу избы. Противный дождик наконец-то угомонился; серое набрякшее влагой небо чуть просветлело. До Луневки доехали без приключений, миновав опустевшие Долматово и Желонку, вновь пройдя кровавую дорогу в обратную сторону. Единственное, на отворотке с тракта повстречали заложного. Оживший мертвяк стоял у обочины и бился дурной башкой о сосну. Судя по промятому черепу, сосна уверенно побеждала в этой упорной, но неравной борьбе. Бучила несчастного пожалел и прибил — неча шастать и на деревья ни в чем не повинные нападать. Звонок был тревожный, но хотелось верить в удачу. Ага, как же, хер там бывал.
Луневка встретила умиротворением, спокойствием и благостной тишиной. А кому буянить, если не осталось ни единой души? Самые паскудные ожидания целиком и полностью оправдались. Вся деревня — пяток домишек, сараюхи и колодец, обнесенные старым, почерневшим от времени тыном. В избах беспорядок и засохшая кровь. Мертвец сыскался один — порядочно подгнивший мужик без головы. В кровати умер и голым. Как ни погляди, завидная смерть. Голову не нашли, да особо и не искали. Какой теперь с нее толк? Никанор под кровать заглянул, и на этом поиски кончились. Остальные погибшие — а судя по кровавым подтекам, было их не больше десятка — давно поднялись и ушлепали по своим мертвячьим делам. Тот дурачок на повороте из них, наверно, и был.
— Ну чего? — спросил Никанор, настороженно зыркающий по сторонам.
— Ничего, — хмыкнул Рух. — Ничего хорошего, братец мой поп. Тут сраным начальником полиции не надобно быть, чтоб понять — все наши беды отсюда идут. Где-то тут корень зла, рядом совсем. Деревенька на отшибе, другого жилья рядом нет, местечко укромное: вокруг только лешие шишки из задницы достают. Тварь схарчила местных и дальше известной дорожкой пошла, подъедая деревни и села одно за другим, пока в Ушерск не дошла.
— Что за тварь? — затаил дыхание Никанор.
— Злобная, не умеющая себя вести и ужасно паскудная, — отозвался Бучила. — Точно пока не скажу, может, вид какой новый, даст бог, открытье научное сделаем. Я ее условно Баботыром зову. Потом, конечно, нормальное название придумаем, на латыни, как полагается. Мразотикус обыкновеникус, например.
— Почему Баботыром? — не понял священник.
— А не очевидно? Два и два до сих пор не сложил? Во всех случаях одно и то же всегда: мужики убиты от мала до велика, бабы пропали. Скотина эта бабам в головы лезет, может, чары накладывает, может, еще как, но к покорности приводит и подчиняет.
— Значит, и моих забрала, — ахнул Никанор.
— И твоих, — подтвердил Рух. — Да ты и сам в доме бургомистра видал. Все пропавшие бабы там, башку на отсечение даю. Зачем и с какой целью, говорю сразу — не ведаю. Да и не важно это. Сейчас нужно выяснить, что за тварь, чем живет и как ей гузно разорвать.
— Легко сказать, — фыркнул Никанор. — И как выяснишь?
— Всему вас, святош, надо учить, — вздохнул Рух. — Привыкли, что в Писании истину вам на блюдечке подают, а жизнь-то на самом деле штука сложная и заковыристая, и никаких прямых ответов в ней нет. Только личное постижение, дорогой ты мой человек, только личное. Пробы и ошибки. Вот сейчас и будем ошибаться и пробовать. Ну, или нас будут. Дуй-ка за мной.
И Бучила, весело насвистывая, направился в сторону притаившегося за околицей черного леса. Опыт подсказывал: если кругом людей нет, срань всякую надо в чаще искать. Попер напрямик, через поле, под ногами хлюпала размокшая жижа, ржаные росточки, слабые и безжизненные, втаптывались в рыжую грязь. М-да, если Господь прореху в небе не залатает, пропадет урожай, сгниет на корню. На скудной новгородской земле и без того изобилия нет, а не уродится хлеб — считай, можно ложиться и помирать. Уже к зиме, как подъедят жалкие крохи, в ворота сел, городишек и деревень постучится голод, собирая обильную жатву из человеческих душ. На долгом Руховом веку большой голод случался три раза, и перед глазами вновь и вновь вставали исхудавшие до костей мертвецы, зарево пожаров и матери, продающие детей за пригоршню овса.
Бучила перевалил за пригорок и остановился. Чуть ниже, за краем поля, на зеленой лужайке, спускавшейся к неширокой реке, стояла корова, опустив морду в траву, подфыркивая и аппетитно жуя.
— Корова, — изумился плетущийся следом отец Никанор.
— Да ты прямо сыщик! — восхитился Бучила. — А я думал, змий летучий о трех головах!
Корова, услыхав голоса, подняла башку и уставилась темными внимательными глазищами. Кончик правого рога обломан, на лбу приметное белое пятнышко, на шее обрывок веревки. Скотинина как скотинина, но отчего-то по спине пробежал противненький холодок.
— Здра-асьте, — протянул Рух, осторожно подходя ближе. — А чего это мы тут делаем?
Корова протяжно мукнула, не выказывая ни беспокойства, ни страха, словно пастись в двух шагах от мертвой деревни было в порядке вещей. В глазищах читалось равнодушие, дескать, шляются всякие, отрывают от важных делов.
— Иди сюда, голубушка. — Никанор вытянул руку.
— Не трожь, — предупредил Бучила.
— Почему?
— По кочану. Ты и вправду дурак? Вся скотина в деревне волками и мертвяками сожрана начисто, а эта, вся такая красивая, прыгает на лужку, словно в коровьем раю. А до леса сотня саженей. И пастуха я тут вроде не вижу. По мне, подозрительно.
— С ума ты, Заступа, сошел. — Никанор коснулся коровы. Та дернула вздутым боком и чуть отступила.
— Ну так целуйся с ней. — Рух обошел корову и двинулся к лесу. До животины ему дела не было, без нее забот полон рот. Речушка оказалась всего с пяток шагов шириной. Не речушка — ручей. В темной торфяной воде вилась гнилая трава, по течению плыли мелкие ветки и листья. Узкий мосток из березовых жердей угрожающе шатался и надсадно скрипел.
— Злой ты, — сказал догнавший упыря Никанор, волоча покорно перебирающую копытами корову за собой.
— Ты добрый, — отмахнулся Бучила. — Нам сейчас заняться больше нечем, как корову твою опекать.
Он первым переступил черту, разделяющую поле и лес. И без того пасмурный рассеянный свет сменился влажной сумрачной полутьмой с запахом прели и прокисших грибов. Огромные ели спускали тяжелые намокшие лапы до самой земли, устланной прошлогодней порыжелой хвоей. Мокрые заплесневелые стволы подпирали свинцовые небеса. Тишина стояла мертвая, продирающая до самых кишок. Не трезвонили зеленушки, не стучали дятлы, не вели кукушки свой мерный отсчет. Будто и не июнь на дворе. Пакостная погода все живое загнала по норам и дуплам.
— Жутко как, — поежился Никанор.
— Будет только хуже, это я обещаю, — оскалился Рух, вытащил из кожаной сумки манок — собачий череп на рукоятке из обломка бедренной кости — и спросил ошалевшего священника: — Нравится?
— Не очень, — признался Никанор. — Точнее, вообще не нравится. Снова гадость какую затеял?
— Прямо уж гадость, — обиделся Рух. — Вечно ты на меня наговариваешь. Это, между прочим, Костяное ботало — лично, своими руками собрал. — Он тряхнул погремушку, издав глухое противное бряканье. — В любом хозяйстве самая незаменимая вещь; внутри зубы самоубийцы, вороньи когти и могильная земля. Слыхал какой звук? Просто песня!
— Богохульство, — перекрестился Никанор.
— Ага, оно самое, — согласился Бучила. — Вся окружная нечисть, какая услышит, мигом примчится сюда поглядеть. Манит их ботало костяное, никакого удержу нет. Если спросить чего надо или расторговаться, греми в ботало. Куда лучше, чем по лесам и оврагам неделю искать. Но есть и обратная сторона: захочешь, к примеру, на титьки русалочьи посмотреть, а вместо русалочки припрется шишига зубастая, и неизвестно, кто на чьи титьки будет в итоге смотреть. Ботало не разбирает, кого звать, поэтому держи ухи востро. Увидишь, что бегу, — беги следом и не оглядывайся.
Рух поднял ботало повыше над головой и забренчал на весь лес, мерзким шумом разгоняя густую застойную тишину. Колдовской погремушкой он давненько не пользовался (годиков пять, почитай) и посему за результат ручаться не мог: кто его знает, может, выдохлись чары. Надо было надергать новых зубов, да чего уж теперь. Противное бряканье расплывалось в прелой лесной полутьме, наливая голову кипящим свинцом. Колени ослабли. Рядом беспокоился и топтался на месте Никанор, успокаивая корову. Животина чувствовала в музыке угрозу и крутила башкой.
Долго ожидать не пришлось: у Бучилы еще не устала рука, как из-за стены деревьев выскользнула легкая незаметная тень. Молодая голая девка, почти неразличимая в зарослях, с темно-коричневой кожей, небольшой грудью и волосами, похожими на тонкие корешки. Она стояла и с любопытством посматривала черными глазищами на незваных гостей, чуть склонив голову на плечо.
— Заступа, — тихонечко позвал Никанор.
— Вижу, тише давай, не спугни. Боязливые они, страсть.
— Кто это?
— Мавка, — отозвался Бучила. — Она же навка, она же бисица, она же лоскотница. Народ такой лесной, слышал небось. Сами себя маэвами кличут, к нечисти отношения не имеют. В чаще живут, ручьи и рощи старые берегут, молятся непонятно кому, вреда от них особого нет. И не вздумай креститься при ней, увижу — убью!
— Очень мне надо, — Никанор возмущенно фыркнул. — Я и глядеть не буду — тьфу! — срамота.
— Во, точно, на корову свою смотри, — огрызнулся Рух, приветливо махнул боталом и позвал: — Эй, милая! Подойди, не обидим, разговор к тебе есть.
Оставалось надеяться, что лесная девка не совсем дикая и понимает по-человечьи. Иначе случится огроменный конфуз.
Мавка в ответ улыбнулась, показав желтые зубы. Красота ее была дикая, необузданная, черты лица резкие, словно вырубленные из мореного дуба. Впечатление не портил даже чересчур широкий рот и удлиненные, вытянутые к вискам, абсолютно ничего не выражающие глаза. Мавка вышла из зарослей и приблизилась, легко порхая на длинных ногах и покачивая узкими мальчишечьими бедрами. Остановилась шагах в трех и сказала хрипловатым голосом, похожим на треск сухих сучьев в лесу:
— Такого я еще не встречала: священник распятого бога и проклятый кровопийца вместе. Неужели и правда близится время Вьюги мертвых из древних пророчеств?
— Это долгая и скучная история, — отмахнулся Бучила. — Случайно все получилось. Я Рух, Заступа села Нелюдово, а это отец Никанор, человек святой и безгрешный, оттого на тебя и не смотрит.
— Если мужчина не смотрит на обнаженную женщину, что-то с этим мужчиной не так. — Мавка обворожительно улыбнулась. — Ну и пускай с ним. Мое имя Тэйми, из рода Утренней зари. Зачем ты, Заступа, у которого руки по локоть в нашей крови, явился сюда и зовешь детей леса?
— На мне и людской крови не меньше, — отозвался Бучила. — Работа такая. И здесь я как раз по работе. Там на опушке деревня была, а сейчас опустела.
— Маэвы тут ни при чем, — пожала плечами Тэйми. — Мы не выходим из чащи и не убиваем людей.
— Но знаешь, кто это сделал?
— Может, знаю, а может, и нет. Лес полнится слухами, и не всем из них я могу доверять.
— Не играй со мной, девка. — Бучиле надоел этот разговор ни о чем. Мавкам волю дай — день напролет будут болтать. Такими уж родились. Горе одинокому человеку, повстречавшему мавку в лесу: околдует ласковыми разговорами и красотой, уведет в чащу, и назад уже не будет пути.
— Ты первым начал игру. — Мавка повернулась вполоборота, выставив острую грудь. — Явился, требуешь ответов, а я тебе ничего не должна. Деревня опустела? Ну и пускай — нарожают еще, люди быстро плодятся. У людей лучше всего получается сношаться и убивать. Той деревеньки не было еще пятьдесят зим назад, и никто сюда их не звал, сами пришли.
— Я это слышал тысячу раз, не трынди, — возразил Рух. — Люди виноваты, люди пришли… Оставь эти речи для дураков. Из вашего леса выползла какая-то дрянь и убила в деревне всех, а потом залила кровью еще два села, а в городе, дальше по дороге, свила гнездо. Эту тварину рано или поздно раздавят, я помогу, а что потом? Потом люди узнают, откуда тварина явилась. Думаешь, они станут разбираться, кто прав, а кто виноват? Ты знаешь людей и знаешь ответ. Ваш милый лесок полыхнет с четырех сторон, а твоих родичей, которые побегут от огня, наденут на копья. Останется пепел. Заметь, я честь по чести приперся, чтобы до такого не доводить, а ты кочевряжишься. Не хочешь по-хорошему, я уйду, но вместо меня люди придут, и разговора уже не получится. Бывай, голожопая.
Рух повернулся, и правда собираясь уйти. И люди, и нелюди одинаково неблагодарные существа. Стараешься ради них, задницу рвешь, а они? Ну и пускай как хотят. Сколько раз зарекался не в свое дело лезть, и вот опять, на те же сраные грабли…
— Заступа, — окликнула мавка.
— Все, нету меня. — Бучила не остановился. — Жди молодцов с белыми крестами на черных плащах, им объяснишь. Никанор, не отставай, нам тут не рады. И корову не забудь, она мне дивно как дорога.
— Подожди, Заступа, — голос лесной девки дрогнул. — Ну подожди!
— Давай только быстро, некогда мне, — смилостивился Бучила.
— Обещай, что люди не придут с огнем и железом.
— Не могу, и ты это понимаешь не хуже меня. У вас был шанс. Завалить тварь самим или — если кишка тонка — сообщить, куда следует. Тут все просто — меньше смертей, меньше последствий. А смертей нынче целая куча. И последствий будет не меньше.
— Мы… мы боялись. — В черных глазах мавки стояли слезы. — Это облуда, кто мы против нее? Имя ей — Великая Мать, она стара, старее самого древнего дуба в лесу, и сильна. Встань мы у нее на пути, облуда бы уничтожила нас без труда. Понимаешь?
— Да не дурак, — кивнул Бучила. — Значит, облуда? Вот оно что, открылся ларчик с говном. А я уж извелся весь, пока гадал. И какого лешего ее людишек убивать понесло?
— Не знаю, — призналась Тэйми. — Мать спала три сотни лет, мы уже начали забывать. Думали, умерла, а она взяла и проснулась. Говорят, ее разбудили, и вроде как это был человек. Ушла, а мы и обрадовались, страшно рядом с облудой-то жить.
Бучила задумался, помахивая боталом и стараясь не глядеть на коричневые мавкины сиськи. Облуда — противник серьезный, это вам не заложных или жряков болотных пинками гонять. Давным-давно люди и нелюди поклонялись особому виду нечисти из глубин черных заповедных лесов. Тварям, питавшимся горем чужим. Никто не знал, откуда они и когда появились, облуды приходили, требуя одного — крови и преклонения. Если не получали, гнев их был страшен — гибли посевы, свирепствовали болезни, пропадали дети, вымирали селения. Владели облуды зловещими чарами, умели подчинять своей воле любое разумное существо, находя малейшие лазейки в душе. Вот такая мразота воспоминания о погибшей жене и подкинула. Облуд боялись и почитали. Боги далеко, пока дозовешься, да и часто нет богам дела до людской суеты, а облуды рядом, в ближних урочищах и оврагах. Облуды правили, жирея на смертях и крови. Много веков кануло с той поры, пока пришедшее христианство не начало охоту на них. Многие были убиты, а уцелевшие изгнаны в леса и болота, но до сих пор в чащах и на опушках встречались грубо отесанные каменные идолы, похожие на уродливых жаб, с раздутыми животами, козлиными головами и широкими ртами, полными острых зубов.
— Что за облуда? — не вытерпев, спросил Никанор.
— А сам не знаешь? Стыдно, господин поп. Облуда — нечисть такая, обликом… ммм… ну как будто какой дурак с козой согрешил, и народилось у них страшище, схожее и с матерью, и с отцом. Не шибко опасная, но умеет чары особые наводить, баб охмуряет и всякие интересные штуки делать велит.
— Значит, она моих забрала? — ахнул Никанор.
— Скорее всего. Но надо проверить. Где ее логово, знаешь? — поинтересовался у мавки Рух.
— Знаю, — кивнула лесная девка и неопределенно указала за спину, — тут недалеко. Место проклятое, туда не ходит никто.
— А мы сходим, раз недалече, — подмигнул Бучила. — Проводишь, красавица?
— Провожу, — обреченно вздохнула Тэйми и пошла в сторону густеющих зарослей.
— Оставь ты корову, — посоветовал Никанору Рух.
— Не оставлю, — упрямо тряхнул головой поп. — Животина божья чудом спаслась, теперь не брошу ее.
— Угу, давай еще молиться начни на нее. — Бучила сплюнул и пошел следом за мавкой. Тяга Никанора к корове была простой и понятной: священник из последних сил цеплялся за что-то знакомое посреди закрутившегося водоворота смертей, древних проклятий и тайн.
Длинные волосы-корешки едва заметно шевелились, падая Тэйми на спину и заботливо укрывая самое страшное. Рух утробно сглотнул — сколько раз видел, а все одно дрожь берет. Спереди красивая баба, все вроде при ней, а сзади брр, задница и ножки — залюбуешься, а плоть на спине прозрачная, открывающая взгляду кости и требуху. Как бабушкин, мать его, холодец. «Отверстые» — так кличут мавок в народе. Если заплутаешь в лесу и увидишь вдалеке мечущиеся красные полосы, это мавки танцуют, ведя неистовый хоровод. Рух поймал себя на мысли, что не может отвести взгляд от жгутов фиолетовых мышц, пульсирующих и надувающихся прямо под кожей.
Позади приглушенно молил Господа о спасении Никанор. Со стороны процессия выглядела довольно забавно: по узкой тропе вышагивали голая женщина, долговязый мужик в шляпе и кожаном плаще и поп богатырского телосложения с помукивающей коровой на поводу.
Опушка мигнула напоследок серым просветом и потерялась, задушенная шапками разлапистых елей. Черные вершины сомкнулись над головой; с веток, покрытых лишайником и губчатыми наростами, капала вода. Мох грязно-зелеными волнами разбегался по сторонам, затапливая гнилые коряги и трухлявые пни. От промозглой влажности темнело в глазах; чаща размывалась и, казалось, двигалась вместе с ними, то подступая, то отдаляясь. Кучи дряблых раскисших поганок сочились ядовитыми соками. Мавка, виляя задом, легко перепрыгивала через бугрящиеся осклизшие корни. Рух шагал осторожно, тщательно выбирая, куда поставить сапог.
Тропа, затейливо извиваясь, уводила все дальше вглубь неприветливого холодного леса. Осинник тянул к небу тощие ветки с облетевшей корой. В лужах кверху белесыми пузами плавали дохлые лягушки. Малинник, затянутый паутиной и плесенью, потерял лист и зябко ежился на ветру.
Версты через полторы Тэйми остановилась и сказала, указывая вперед:
— Чуть по тропе и увидите дуб, мимо никак не пройти — он приметный. Под ним логово Матери. Я уговор выполнила, дальше ты сам.
— Справедливо, — согласился Бучила.
Тэйми скользнула к нему и зашептала в ухо, обдав горячим травяным дыханием:
— Когда облуда ушла, возле берлоги завелся Тот-кто-живет-на-костях.
— Мратняк или скаренник? — со знанием дела спросил Рух.
— Мратняк, — ответила Мавка и едва заметно задрожала. — Днем отсыпается, а ночью охотится. Три дня назад маэву задрал у всех на глазах. Будь осторожен, Заступа.
— Береженого огнестрел бережет. — Бучила проверил, как ходит в ножнах тесак, и вытащил из-за пояса два пистоля, предусмотрительно снаряженные серебром. Только мратняка и не хватало для полного счастья, мать его в душу ети! А кто сказал, что будет легко? Искал бы в жизни простые пути, поселился бы в Новгороде в шикарных апартаментах и загулявшим пьяницам кровь из глоток пускал. Ну все, вроде готов. Рух встряхнулся и подмигнул Никанору. — Пошли, отче, посмотрим, стало быть, на источник зла. Или здесь подождешь, благодетель коровий?
— Нет уж. — Никанор глянул на мавку и стыдливо потупился. — Я с тобой, уж лучше злодейский источник, чем искушение сатанинское.
— А я б поискушался разок или два, — ухмыльнулся Бучила. — Ну ладно, держись меня. А ты, голозадая, дуй отсюда и не оглядывайся.
Тропа выводила на туманный просвет. План возник сам собой: красивый, стройный и безумный до полного безобразия. Мратняк — скотина опасная, на лешего похож, да не леший. Нечисть колдовская из гнилого дерева и лежалого мяса, а ума как у глиняного горшка. Живое жрет, мертвое жрет, все, в общем, жрет и не давится, тварь. Два года назад под Торжком Лесная стража выследила одного и загнала, так пока прибили, мратняк дюжину драгун разорвал вместе с конями. Кишки по всем елкам висели. Вот сейчас и поглядим, кто кого… Никанору говорить не стал, нечего отца святого пугать.
Рух замер на краю мрачной поляны размером саженей в полста, окруженной высохшими пожелтевшими елками, с растущим аккурат посередке дубищем. От вида деревины захватывало дух. Толстые ветви подпирали рваные черные облака, внутри выгоревшего, расколотого молниями ствола хоть пирушку закатывай на десяток персон. Пышная крона накрывала поляну плотной непроницаемой тенью, убивая на корню траву и кусты, оставляя бурую мертвую землю, заваленную желудями и прошлогодним листом. Желудей были тысячи: крупных, коричневых, с ноздреватыми шляпками. Ростков не дал ни один. Могучий дуб, закрыв солнце и свет, убивал собственных чад. Из перегноя густо торчали кости: свежие белые и древние позеленевшие. Человеческие и звериные, и не было им числа. Не поляна, а кладбище. Пялились черными провалами глазниц черепа, щерили в жуткой ухмылке беззубые рты. Грудные клетки и хребты настилали затейливые страшные кружева. Ни одного целого скелета не было. Костяной лом во мху и гнилье. У Никанора и приблудной коровенки, несмотря на июнь месяц, из ртов вырывался морозный парок. В остальном — тишина и полная благодать. Так бывает, когда все вот-вот сорвется в тартарары.
— Ты, отче, с говядиной своей прогуляйся до дуба, глянь, что там к чему, — понизил голос Бучила. — А я краешком пройдусь, вдруг в лесу затаилась гадость какая.
— До дуба? — Никанор нервно сглотнул, не сводя с дерева глаз. — До дуба это можно.
Он покрепче сжал палицу, намотал на кулак веревку и осторожно вступил на листвяной перегной. Корова шла за ним, как за родным. Шаг, второй, третий… Бучила бессознательно считал про себя, стараясь охватить взглядом всю поляну от края до края и не зная, откуда выскочит Страж. Где же ты спрятался, мразь? Риск огромнейший и ставка велика, но иначе нельзя. Не самому же идти, в конце-то концов. Себя надо беречь и любить. Тут одна надежда — мратняка хитростью взять, на живца. Скотина и так на мясо рано или поздно пойдет, такая судьба, а поп… разве не всякий поп мечтает в мученики определиться Господу под бочок?
От напряженного ожидания ломило виски. Снова зарядил мелкий пакостный дождь, укрывая поляну сырой пеленой. Человек и корова одолели половину пути, и тут куча валежника слева от дуба взорвалась вихрем палого листа, хвороста и костей, выталкивая на свет божий страшилище размером со среднюю лошадь. Тощее, приземистое и черное, с треугольной приплющенной головой, едва заметными глазками, ломаным провалом носа и пастью, полной желтых клыков. Тело твари, распластавшееся в прыжке, поджарое и жилистое, обросло мхом, кусками облезающей шкуры, спутанным волосом и древесной корой. Когтистые лапы рассекли сгустившийся воздух, целясь в Никанора и несчастную коровенку. Надо отдать должное — священник не сплоховал и не ударился в панику, а развернулся к твари и прикрыл корову собой. Рот Никанора распахнулся в беззвучном крике, рожа перекосилась. Счет пошел на мгновения.
Рух сосредоточенно закусил губу, прицелился и пальнул разом из обоих пистолей. На, сука! Едкое пороховое облако прилипло к лицу. Первая пуля вскользь задела мратняка по лопатке, а вторая ударила в бок, проламывая кости и плоть. Тварь, коротко взвизгнув, кубарем покатилась по бурой земле и тут же вскочила на пружинистые цепкие лапы. Но и этой задержки Бучиле хватило с лихвой. Он обронил бесполезные пистолеты, рванул на десять саженей и рубанул с плеча, вкладывая в удар силу и вес. В нос шибанул гнилостный смрад. Тварь дернулась, клинок вспорол бочину и скрежетнул по костям, из распахнувшейся раны хлынула черная кровь. Мратняк взревел и отмахнулся не глядя. Рух запоздало отпрянул, в грудь словно ударили молотом, и он завалился в грязь. Тесак вылетел из руки, перед глазами плыло. Бучила оглушенно заворочался, нашаривая нож за голенищем — проклятая рукоять скользила в руке, ну же, ну… Мратняк коротко рыкнул и помчался к остолбеневшему Никанору. Вот же сука! Рух даже немного обиделся. С хрена ли тварища предпочитает попа? Брезгливая гадина!
Бучила с трудом перевалился на колени и оперся на руки. Господи, неужели пронесло? Грудь саднила да и только. Даже плащик кожаный уцелел. Чудище задело тыльной стороной лапы, ну, может, парочку ребер сломал. До свадьбы заживет. Ах-ах! С земли на него уставился проломленный человеческий череп. Чуть дальше валялся тесак. Мратняк добрался до священника в три гигантских прыжка и сшиб смело шагнувшего навстречу Никанора, словно ребенок игрушку. Только ряса взметнулась. Корова, впавшая в тупое оцепенение, о спасении даже не думала. Прощай, рогатая…
Рух нашарил тесак и сдавленно выматерился, не веря глазам. Мратняк, вместо того чтобы впиться в свежее мясо, застыл возле скотинины и с шумом тянул воздух носом, осторожно нюхая вздутый коровий бок. Жуткий вой сменился тихеньким скулежом. Корова, по всем статьям обязанная окочуриться от ужаса или хотя бы пуститься в бега, поглядывала на монстра безо всякой опаски. Как, сука, на старого друга. Ну чудны дела твои, Господи! Сюда бы какого самого завалящего натуралиста из Новгородского университета, можно смело научную монографию стряпать на тему «Странные взаимоотношения нечисти и крупного рогатого скота».
Удивляться начавшейся херне времени не было, Бучила, пользуясь нежданной заминкой, подскочил вплотную и рубанул мратняка по хребту. Клинок жадно затрясся в руке и вошел в тело твари, как в масло. Чавкнуло, мратняк подавился воем, лапы подломились, и он осел бездыханной воняющей грудой гнилого мяса, старого дерева и желтых костей, рассеченный почти пополам. Из страшной раны лезли сизые потроха, кишащие мокрицами и слепыми червями. Загнутые когтищи рыли лесную подстилку.
— И не вздумай вставать, — пригрозил Рух, с усилием вырвал тесак и посмотрел на корову. — Не знаю, как ты это сделала, но в свою ватагу тебя без вопросов беру.
Корова смотрела куда-то сквозь него, пустив длинную нитку слюны и шевеля розовым языком.
— Никанор?
— Тут я. — Священник подошел, хромая и кривясь набок. Левая рука неестественно выгнулась и повисла плетью. — Покорябал, дьявол. Плечо, видать, вывихнуто.
— Дай посмотрю. — Рух ощупал плечо, Никанор поморщился и скрипнул зубами. — Ого, глянь, чего там на дубу!
Никанор доверчиво повернулся, силясь разглядеть важное в путанице ветвей, а Бучила резко дернул пораненную руку на себя, вправляя сустав. Раздался щелчок, поп вскрикнул и повалился без чувств.
— Ну вот, отче, полежи, отдохни. — Бучила бережно опустил обмякшее тело, сходил за пистолями, перезарядился и шагнул к дубу. Между вспухшими буграми корней, на срезе земли и трухлявого дерева, чернел глинистый зев полуторасаженной норы с обвалившимися краями, выстланный костями и жухлой листвой. Изнутри тянуло падалью и влажным теплом. Прямо над входом темнел вырубленный в толстой коре знак рогатого ромба, развеивая последние сомнения в причастности облуды ко всем творящимся паскудным делам.

VIII

В это же время
— Эй, юродивая, лови!
Липкий ком свистнул через улицу и ударил Анне ниже лопаток. Попадание встретили радостными воплями и разбойничьим свистом. Ватага чумазых парнишек бесновалась в проулке, осыпая Анну градом снарядов, слепленных из грязи, навоза и сгнившей соломы. Она добродушно улыбнулась детишкам и втянула голову в плечи. Если пытаться совестить или ругать, только накличешь беды.
— Вали отсюда, змея! Ужо попадешься!
Поток бурых комьев иссяк, забава быстро наскучила, Анна осторожно пробиралась по обочине, стараясь держаться вплотную к заборам. С другой стороны дощатой ограды рвалась и металась громадная псина. Неосторожный шаг в сторону, и нога по колено увязнет в разбухшей грязи. Самой не выбраться, сиди и жди добрых людей. А где они, люди-то добрые? Дождина, ливший две недели напропалую, сегодня унялся, с утра даже солнышко краешком проглянуло, но уже к полудню снова исчезло под тяжелой пеленой пепельных туч. Дни для Анны слились в бешено летящую разудалую карусель: яркие, веселые, пьяные, полные забытых наслаждений и новых надежд. Прошлое стерлось из памяти, развеялось на ветру. Забылись обиды и горечи, забылись слезы и однообразный изматывающий душу и старящий тело опостылевший труд. Великая Мать принимала несчастных и обездоленных, щедро даря радость и долгожданный покой. С тех пор как покинули Луневку, паства богини росла неудержимо и быстро. Теперь в огромном доме-храме, посреди встреченного на пути городка, проживало больше сотни женщин возрастом от крикливых младенцев до древних старух. Дети Матери, так отныне они называли себя. Всеблагая не знала различий, и каждая была равна перед ней, достаточно было поклоняться владычице и отринуть ложных богов. Все остальное тонуло в любви.
Анна улыбалась, вспоминая, как волокли телегу с Матерью через деревни и села; навстречу выходили бабы, срывали одежду, украшали себя венками из полевых цветов, бусами и цветастыми лентами и присоединялись к процессии, обнаженные, гордые, пьяные от счастья и вожделения. Шли с песнями и танцевали без удержу, к вечеру останавливались на опушках, разжигали костры и ночь напролет славили Мать, сгорая без остатка в горячем пламени любовных утех. С рассветом запрягались в телегу и шли дальше, не ведая ни тоски, ни усталости. Анне хотелось, чтобы эта дорога никогда не кончалась, век бы так идти и идти, упиваясь свободой и радостью. Причастностью к чему-то неизмеримо большему, чем написанная на роду бабья доля.
Но любая дорога рано или поздно приходит к концу или остановке на длинном пути. Для растущей свиты Великой Матери остановкой стал городишко Ушерск. Мать загодя приказала покрыть телегу охапками полыни, зверобоя и дикой мяты, надежно приглушив колдовство. В город прошли безо всяких проблем. Стоило возу с Матерью остановиться возле дома местного бургомистра, как его жена выползла встречать на коленях, отдав Детям и терем, и двор. Мать повелела набираться сил и ширить число верующих, готовиться к походу в большие города — Ладогу, Новгород, Псков, — где паства разрастется до десятков тысяч созванных Матерью душ. А еще Мать искала камень, когда-то висевший у нее на груди. Требовала нести ей самоцветы, но какие самоцветы у нищих крестьян? Первые нашлись только в Ушерске, жена бургомистра вручила Матери целую горсть. Всевеликая осмотрела камни, заворчала и просыпала на пол. Самоцветы хрустнули под копытом. Поиски было велено продолжать.
Анна смирилась в ожидании свершения истинной цели и присоединилась к благовестницам, избранным Детям, отправленным Матерью бродить по улицам города. Благовестницы заводили разговоры с местными бабами, рассказывали о Вселенской любви, о щедрых дарах, о богине, несущей людям истинный свет. О жизни, где не будет никакого греха. Не будет горя, страданий и ненависти. Люди поначалу шарахались, кричали всякие гадости, помоями обливали, двух благовестниц побили, но Великая учит терпению, и потихонечку ушерские красавицы потянулись к Матери в храм. С каждой новой прихожанкой силы богини росли и семя, которым она оделяла своих возлюбленных, не иссякало.
Анна бродила по городу с раннего утра и изрядно озябла. Вот тебе и лето. Намокшая рубаха противно липла к голому телу, туго обтягивая бедра и грудь. Анна чувствовала жадные взгляды проходивших мимо мужчин, но на окрики не отвечала. Мать учит, что мужчины испорчены от природы, похотливы сверх меры и все поголовно лжецы. То ли дело женщины — чистые и безгрешные, рожденные нести любовь и свет этому темному миру.
Анна приметила в открытой калитке тощую тетку с острым носом и медово пропела:
— Здравствуй, сестра, а я к тебе с разговором.
— Пошла прочь, гадина, — огрызнулась тетка. — Выискалась сестричка. Знаю я вас, блондите тут, задами сверкаете. Пошла прочь! Еще увижу — космы повыдергаю!
Она с грохотом захлопнула воротца и скрылась из виду. Анна пожала плечами. Не понимают люди своего счастья, страсть как трудно выводить недоверчивых из темноты. Ну ничего, малая капелька точит скалу. Анна поплелась дальше по улице и вдруг увидела симпатичную девку лет пятнадцати, одетую в какую-то невообразимую рвань, едва прикрывающую худое бледное тело. Босые ноги переминались в грязи; глаза, обведенные темными кругами, смотрели на Анну, странно блестящие, наводящие на мысли о болезни и голоде. Бродяжка или беженка, коими в то лето полнились новгородские проселки и города. Немного ласки, немного тепла, щепотка надежды, и девка с легкостью вольется в число почитательниц Матери. Анна заторопилась, увидев, как девка медленно уходит в проулок.
— Эй, милая, постой! — окликнула Анна.
Девка обернулась, тонкие губы тронула рассеянная улыбка, и бродяжка исчезла за углом дома. Анна прибавила шагу и зашлепала напрямую через мутные лужи, подобрав подол рубахи выше колен. Лишь бы не упустить! Но девка никуда не делась: тоненькая фигурка застыла в глубине узенького проулка, опустив плечи и склонив голову. Проход, зажатый с двух сторон почерневшими от времени и непогоды заборами, оканчивался заваленным ветками тупиком. Резко пахло мочой, в сырой траве валялась дохлая крыса со вспоротым животом.
— Эй, слышишь меня? — позвала Анна, нашаривая в сумке на поясе кусок сухаря, и скорее почувствовала, чем услышала, что за спиной возник кто-то опасный и злой. Она резко повернулась и успела увидеть две высокие черные тени. Ее грубо схватили и накинули на голову воняющий мышами мешок. Анна рванулась, вскрикнула и тут же подавилась воздухом, получив удар прямо в живот.
— Молчать! — приказал тихий уверенный голос. — Пикнешь — убью.
Анна послушно умолкла, чужие руки бесцеремонно шарили по телу, сжали грудь и скользнули по внутренней стороне бедра. Словно коровенку ощупали на торгу. Она вдруг вспомнила несчастную Буренку, оставленную на произвол судьбы, казалось, целую вечность назад. Как она там? Жива или нет?
— Справная баба, — хмыкнул второй голос.
— Не до забав, — ответил первый. — Да и порченая она, побойся, Силантий, греха.
— Не согрешишь, не покаешься, — буркнул Силантий.
У Анны от страха и неизвестности подкосились ноги, и она осела на коленки. Что за люди? Чего хотят? Сердце неистово прыгало. Старый мешок чуть пропускал размытый коричневый свет. Мать всеблагая, спаси…
— Тебя как зовут? — миролюбиво спросил тихий голос, и от миролюбия этого по спине побежала леденящая дрожь.
— Фроськой, — брякнула Анна, сама не зная зачем.
— Не смей врать мне, сука.
От затрещины у Анны помутилось в глазах и брызнули слезы.
— Анна, — призналась она, будто это имело значение.
— Ты, Анечка, не ерепенься, и все закончится хорошо. Сколько вас в доме бургомистра?
— Много, милостивец, ой много, всех не сочтешь.
— Не шути со мной, тварь.
От нового подзатыльника у Анны чуть не оторвалась голова.
— Не знаю. — Она притворно захныкала. — Грамоте не обучена, цифирь не ведаю. Сотня, а может, и две.
— Понятно. — Очередного удара не последовало. — Откуда пришли?
— Отовсюду, милостивец, со всех концов, крупинка к крупиночке собрались. — Анна сжалась, готовая вынести любую пытку во славу Матери всеблагой.
— Что за секта у вас? Голубочки, духовары, янковцы, богомилы, сатаньщики? Кто?
— Не секта мы, — обиделась Анна. — Свет истинной веры людям несем, любовью души грешные лечим. И вы, милостивцы, ступайте за мною к свету и…
— Рот закрой! — приказал тихий. — За главного у вас кто?
— Любовь у нас верховодит, любовь, — выдохнула Анна. — Нету ведь ничего выше любви, хотите — и вас полюблю. — Она попыталась завалиться на спину и раздвинуть затекшие ноги. — Любите меня, любите…
— Хватит. — Упасть ей не дали. — Успокоилась, живо!
— Любилку бы ей железом каленым прижечь, разом заговорит, — предложил добрый Силантий.
— Бесполезно, — откликнулся тихий. — Толку не будет, не видишь, околдована баба. Воду давай.
Мешок сдернули Анне на глаза, в открывшуюся понизу щель виднелась трава. Челюсти с силой сжали, она замычала, задергалась; липкие соленые пальцы залезли в рот, силой расцепляя сжатые зубы.
— Пей, не жалей, — засмеялся Силантий. — Хорошая водичка, из старых запасов.
Анне в рот полилась тонкая струйка прохладной воды, женщина закашлялась и застонала, струйка превратилась в бурный поток, залила горло, и Анне пришлось судорожно глотать. «Утону, утону», — пришла в голову мысль. Но она не утонула. Вода вдруг превратилась в огонь, выжигающий гортань.
— Довольно, — сказал тихий, и вода иссякла, оставив нестерпимую жгучую боль. Анну похлопали по щеке. — Умница. Теперь отдыхай.
Цепкая, ломающая любое сопротивление хватка разжалась, и Анна упала плашмя. Голоса приходили словно издалека.
— Готово, каноник, — сказал Силантий. — С собой заберем?
— Нет, — без раздумий откликнулся тихий, — заметят пропажу, могут пуститься в бега — лови потом крыс. Пускай валяется, водичка подействует, память ей отшибет, о нас и не вспомнит. А мы приглянем со стороны. Уходим.
Анна попыталась подняться, но ослабевшие непослушные руки подломились, хватая вымокшую траву. Дикая боль подобралась к животу, и Анна забилась в конвульсиях, выгибаясь и отталкиваясь ногами, слыша, как хрустят кости и щелкают выворачивающиеся из суставов мослы. Боль полосовала кнутом, словно внутрь залили кипящий свинец. Анна попыталась закричать, но лишь захрипела и тут же проблевалась горькой, мерзко воняющей жижей. Она металась в грязи, пожираемая невидимым пламенем, кишки горели, голова болталась на тряпичной шее. Анна сорвала мешок и, ослепленная режущим светом, провалилась в гнилое мертвящее небытие.

Туман дышал и пульсировал, влажным собачьим языком облизывая лицо. Туман шептал на непонятном наречии, навевающем образы засохших цветов и оскверненных могил. Туман пах землей, железом и гнилью — жутким смрадом, выедающим глаза. Самое страшное — туман был живой и хищный, переваривая все попавшее внутрь. Порой в мареве мелькали размытые, неясные тени, величиной то с собаку, то с терем в два этажа, слышались отдаленные жуткие вопли. Анна продиралась сквозь плотную молочно-серую дымку, выставив руки перед собой. Шла на ощупь, сама не зная, куда и зачем. Что за странное место и как сюда угодила, не помнила; голова гудела, кровь кипела в висках. Время остановилось, а может, покатилось назад. Минуты, дни и годы потеряли значение.
Анна наступила на что-то круглое, ощупью похожее на окатанный водой и ветром голыш. С каждым шагом камней становилось все больше, стали попадаться кучи ломкого хвороста. В ступню остро кольнуло, и Анна подавила рвущийся крик, боясь, что на звук из тумана явится кто-то слепой, голодный и злой. Она присела, липкий туман понизу редел и расползался рваными лохмами; Анна задышала часто и с присвистом, вместо камня разглядев пожелтевший человеческий череп. Дальше еще и еще: растрескавшиеся, затянутые паутиной и плесенью черепа выстилали землю бугристым ковром, хворост оказался кучами старых костей. Туман исчез, словно по волшебству, открыв залитую сумерками долину, полную истлевших останков. Далеко впереди обломанными клыками торчали высокие горы, внушавшие неясный подсознательный страх. Посередине мертвой долины возвышался покатый курган, и Анна, заметив его, уже не смогла отвести взгляд. Холм притягивал и манил, не приглашая, а молча приказывая прийти.
Анна поплелась к кургану, ступая по черепам, распинывая грудные клетки и ломая хребты. С каждым шагом останков становилось все больше, на костях стали попадаться ошметки засохшего мяса, некоторые скелеты были обтянуты кожей, с черепов свисали клочья жидких волос. Холм приближался, увитый подтеками седого тумана. Земля стала влажной и зыбкой — ноги по щиколотку проваливались в вонючую грязь. Идти теперь приходилось по разложившимся вздувшимся трупам. И не было им числа. Торчали руки и ноги, скалились в усмешке беззубые рты. Месиво из мертвецов бурлило, хлюпало и стонало. До холма осталось саженей двадцать, и то был не холм, а груда окровавленных тел. Некоторые перекошенные болью и ужасом лица казались смутно знакомыми. На вершине кургана, на троне из отрубленных голов восседала громадная рогатая тень. Страшная догадка пришла сама собой: умерла Анна и по грехам своим тяжким отправилась в ад, где не было ни котлов, ни огня, а только туман, мертвецы и сам Сатана, готовый вынести приговор. Она вскарабкалась на холм, упала на колени и поползла, готовясь принять самое страшное наказание. И получила его. Рогатая фигура исчезла, кошмарный трон оказался пустым. На вершине застыл безголовый мертвец, держа отрезанную голову на руках возле груди. Из рваной раны на шее сочилась вязкая черная кровь. Анна узнала Федора — глаза мужа смотрели на нее пристально и внимательно, посиневшие губы дрогнули и растянулись в жуткой ухмылке.
— Явилась? А я тебя ждал. Теперь только ты да я, и будет любовь, — прохрипела отсеченная голова.
Анна вскрикнула, отшатнулась и покатилась с холма, преследуемая диким хохотом убитого мужа. С размаху рухнула в трупную жижу, острые кости пронзили тело насквозь, и пришла темнота. А из темноты народился свет…

Анна села рывком и захрипела, выкашливая мутную кислую воду и не понимая, кто она и откуда взялась. Все кости будто сломались, осколками располосовав сердце, легкие и требуху. От жуткой боли темнело в глазах. Анна с трудом поднялась на четвереньки, но руки подломились, и она упала лицом в жидкую глину. «Грязь, грязь, замаралася вся, а надо блюсти чистоту, — мысль в гудящей голове появилась непонятно откуда. — Мать будет недовольна… Мать? Какая мать?» Память вернулась ослепительной вспышкой: сладкие ночи в старом амбаре, огромная рогатая тень, резкий запах прокисших яблок, томная нега жарких объятий, сплетение лоснящихся от пота тел на ковре из цветов и листвы, безмерное счастье, в котором можно тонуть, а потом… Федор. Анна с размаху ударила кулаками по луже, взметнув облако сверкающих брызг, и поднесла пальцы к глазам. «Руки, руки в крови, Господи… Федю убила! — Как наяву видела себя и Марию, обнаженных, хохочущих, сумасшедших, кромсающих на кровати безголового мертвеца. — Федю убила… и еще много кого». Парень с волосами цвета соломы падает от удара серпом; волосатый мужик воет, закапываемый в яму живьем; пойманный на дороге монах трясется, видя крест, гвозди и молоток; седобородый старик без тени страха ожидает смерти, видя, как приближаются окровавленные голые бабы с кольями и ножами в руках. Как, Господи, как? Почему? Господь молчал, только небо плакало мелким дождем, и Анна плакала вместе с ним в тщетной попытке смыть гнойные нарывы смертных грехов с проданной за копейки души. Долгожданное счастье оказалось ложью, мороком, жестокой шуткой заскучавшего Сатаны. Никакой любви не было, лишь помутнение разума, реки крови и череда ужасных смертей. Отныне молись не молись, кайся не кайся — преисподняя ждет. Анна сама раздула пламя, и котел уже закипел.
Она встала, хватаясь за сгнивший забор, и поплелась в холодную пелену волнами накатывающего дождя. Шаталась, скользила и падала, но всякий раз поднималась, продолжая свой путь. В голове грохотал набат, перед глазами плыло, город превратился в размытые полосы. Как дошла до Храма, не помнила, девки, охранявшие ворота в бывший дом бургомистра, согнулись в поклоне, почтительно шепча за спиной: «Благовестница, благовестница…» Благих вестей Анна сегодня не принесла. Только стыд, горькое разочарование и раскрытый обман. И единственный терзающий душу вопрос: «За что все это, за что?»
Перед дверью в терем Анна схватилась за виски — ее повело, острая боль полоснула кнутом и тут же ушла. Внутри царила похожая на паутину зыбкая полутьма. Невесомые пылинки кружились в слабых лучиках света и царапали кожу. Запах трав и яблоневого сада, витавший еще утром, куда-то пропал, теперь здесь пахло плесенью и гнильем. Стены, прежде разрисованные яркими цветами, вычурными орнаментами и словами о всеобщей любви, были покрыты оскалами демонических харь и угловатыми надписями. На огромной, от пола до потолка, грубо намалеванной фреске бесы сношались с женщинами, тут же убивали и пожирали истекающие кровью тела. Еще утром здесь была чудесная картина: нагие прекрасно сложенные девы извивались в сладострастном танце перед женщинами с венками на головах. Значит, и это был всего лишь обман? Под ногами хрустели изрубленные расколотые иконы, острые щепки впивались в босые ступни. Испоганенный исцарапанный лик Богородицы превратился в похабную морду. Неоскверненными остались только глаза, смотрящие на Анну со скорбью и жалостью. Так родители смотрят на непутевых детей.
Запах протухшего мяса становился сильней, жирным налетом оседая на волосы и лицо. На полу засохли длинные черные полосы. Анна переступила порог и едва подавила испуганный вскрик. Пустой желудок подкатил к самому горлу. Под ногами хлюпала кровавая жижа. Большая горница была превращена в скотобойню. Мертвецы валялись вповалку, друг на друге, неестественно вывернув ноги и руки. Скалились в жутких ухмылках раскрытые рты, пузырились кольца сизых кишок. Мужчины, женщины, дети. Свежие, сгнившие, порубленные на неряшливые куски — кошмарное подношение темной богине, упивающейся кровью, болью и разложением. Анна, не останавливаясь, подхватила прислоненный к деревянной колоде топор. Ручка была противной и скользкой, на ржавом лезвии налипли длинные светлые пряди. Почему раньше не замечала? Оказывается, так просто не замечать… Не знать… Не верить… Тонуть и тонуть в омуте паскудной и мерзостной лжи…
В следующей горнице люди снова лежали вповалку. Теперь живые. Паства Великой Матери отсыпалась после шальной ночи, пролетевшей в свальном грехе. Сопение, причмокивание, надрывные вздохи. Стон. Анна брезгливо скривилась, воняло прокисшим потом, застарелой мочой и дерьмом. Голые истощенные бабы валялись на сгнившей соломе в лужах из нечистот. По грязным телам шмыгали облезлые крысы. Не было в том ни любви, ни счастья, ни красоты. И самое страшное — еще на рассвете Анна, довольная и радостная, лежала тут, среди них. Под потолком плыл горький сизый туман, дым от разложенного посреди горницы очага. На багровых углях кипел и булькал пузатый четырехведерный котел. Рядом на корточках сидела косматая старуха, морщинистая, страшная, с отвисшими пустыми грудями, помешивая варево засаленным черпаком. Увидев Анну, безобразно осклабилась, показав голые десны с черными пеньками зубов. В котле плавала вываренная человеческая голова. Анна с трудом сдержала рвотный позыв. На губах застыла мерзкая жирная пленка. Утром Анна с аппетитом хлебала из огромной посудины. И не раз варила мясо сама… Разверзшийся под ногами ад не имел ни остановки, ни дна. Она падала и падала сквозь бесконечные огненные круги и вопли караемых грешников. Один голос, слабый, исполненный муками, принадлежал ей самой. «Людоедка, людоедка…» — билось и гремело в висках.
Анна сжалась в предчувствии скорой расплаты. Господь не простит. И она не думала о спасении, Анна лишь желала смыть этот страшный позор. И умереть. Легко наложить на себя руки, зная, что врата Рая закрыты для тебя во веки веков. Рукоять топора раскалилась, обжигая ослабевшие пальцы.
Дверь в покои Матери отворилась бесшумно; тьма отторгала свет — свет корчился и слабел, рассекаясь на полосы и жидкий туман. Знакомый аромат забродивших яблок и затаившегося дикого зверя коснулся ноздрей. Голова закружилась, и Анна едва не упала. Десяток свечей вспыхнули одновременно, едва разбавляя хищную темноту. Владычица сидела на троне из корней, веток и лишенных плоти костей. Высокая, статная, дивно красивая, с крупной грудью, торчащей из лоснящейся шерсти, покрывающей поджарое тело. Рога тонули во мраке, напоминая ветви мертвого дерева. Аспидные, абсолютно ничего не выражающие глаза смотрели сквозь Анну, сквозь стены, сквозь мироздание, сквозь первозданный хаос черных небес. Как можно было усомниться в Матери? Откуда взялась крамольная мысль? Хочешь предать ту, что подарила тебе безбрежное счастье? Анна встряхнулась. Обман, снова обман, больше я не куплюсь. На троне надменно разметалась хитрая, лживая, жестокая тварь. Тварь, одурманившая Анну и остальных. Тварь, заставившая их потерять все в обмен на пустоту и божье проклятие. Нечисть, приказавшая убивать мужей, сыновей и отцов во имя себя. Чудовище, разжиревшее на смертных грехах, вволю напившееся крови, горя и мук.
Анна замахнулась, топор словно налился свинцом: Мать не пошевелилась, не дернулась, не отпрянула, спокойно ожидая разящий удар. Чернильно-агатовые, пронзительные глаза теперь смотрели на Анну. Прямо в голову, прямо в душу, прямо в сердце, продирая до самых кишок. Глаза ждали, глаза испытывали, глаза лучились любовью и добротой.
— Тебе меня больше не обмануть, — прохрипела Анна, стряхивая нечистую пелену.
Но Мать не собиралась обманывать. Когтистая лапа вытянулась из темноты и нежно коснулась Анны чуть выше пупка. Прикосновение было теплым и успокаивающим. Так ребенка касается счастливая мать. Или отец… Внутри у Анны вдруг что-то шевельнулось. Она ахнула и едва не осела на подкосившихся тряпичных ногах. Топор с грохотом выпал из рук. Анна недоверчиво провела ладонями по животу. Изнутри, словно откликаясь, последовал мелкий толчок. Потом еще и еще. Глаза Великой Матери сверкали во тьме. Мать улыбалась. Анна разучилась дышать. Несчастная и жалкая в своем проклятом бесплодии, Анна вдруг понесла. У нее будет ребенок. От этой мысли захотелось взлететь. Чудо, настоящее чудо! А разве нечистая тварь может творить чудеса? Анна всхлипнула и повалилась мешком. Свечи потухли, и снизошла спасительная чистая темнота. Анна вновь вся без остатка тонула в яростном пламени жаркой любви.

IX

На следующий день
Церковные кресты и тесовые крыши проявились сквозь мутную пелену угрюмо сеющего дождя, обещая в обычное время сытный ужин, сухое белье и уютное тепло разогретых печей. Ага, как бы не так. В Ушерск Рух возвращался в самом наипоганейшем расположении духа. Обратный путь всю душу повымотал — неслись как угорелые, последние кишки растрясли, ступица на телеге аж треснула, едва докатили. Так еще Никанор всю дорогу молчал, нахохлившись на облучке растрепанной мокрой вороной. Поп и до того не особо разговорчивый был, а тут совсем воды в рот набрал. Рух пару раз пытался начать светскую беседу о погоде, бабах и видах на урожай, но, наткнувшись на стену напряженного молчания, плюнул и остаток дороги тупо пялился на вымокшие поля и лесные опушки, укутанные саваном гнилого тумана. Найденная и удочеренная попом коровенка послушно семенила на привязи позади.
Мысли в башку лезли одна херовей другой. Тварь, засевшая в городе, опасностью превосходила всех прочих встреченных Бучилой на долгом пути. Чудовище, способное подчинять чужой разум. И не один, а сразу десятки, сплетая огромную изощренную сеть. И сила ее росла с каждым днем. С каждым часом. С каждой новой пойманной в колдовскую ловушку душой. Разоренные селенья и города, дым от пожаров на весь горизонт, горы искалеченных трупов, армия одурманенных баб, марширующая по воле нечисти навстречу кровавому пиру. И против этой силы маленький несчастный упырь. Вытянешь? Да хер там бывал. Сломают, освежуют и выкинут. Причем без участия драной облуды. А если она самолично к потехе подключится? Вот чего от суки этой лесной ожидать? Тут не до шуток, когда против тебя сильная, пропитанная запретным колдовством, вскормленная кровью и смертями древняя тварь. Чем ее брать? Выход, видимо, только один — выложить всю подноготную начальнику полиции и героически сбежать подальше от всего этого опасного для жизни дерьма. Пущай Бахметьев сам разбирается, у него работа такая.
Городские ворота, несмотря на полуденное время, были захлопнуты, рядышком не толпились жаждущие попасть внутрь селяне, бродячие торговцы и нищие; на высоких башнях настороженно торчали стражники с мушкетами и в доспехах. Сия предосторожность немало порадовала: значит, ввели карантин, чужих не пускают, своих не выпускают, уже хорошо. Или плохо. Смотря с какой стороны поглядеть.
Бучила остановил лошадь и лениво крикнул стражникам наверху:
— Эй там, бездельники, чего ворота закрыты? Я Бучила, Заступа села Нелюдово, со мной поп Никанор. Едем к вашему начальнику полиции со срочным докладом.
Створки дрогнули почти сразу — драть глотку и доказывать, кто есть кто, не пришлось. С грохотом отвалился засов, ворота распахнулись на добротно смазанных петлях, в полутьме надвратной башни тускло сверкнула сталь. Усатый, похожий на повара, стражник в бригантине и круглом, изъеденном ржавчиной шлеме посторонился и буркнул:
— Проезжай — не задерживай. Яков Михалыч велел сразу к нему.
— Где он? — на всякий случай уточнил Рух.
— У бургомистрова дома. Яков Михалыч там теперича и днюет и ночует, извелся весь, лица на нем нет. Беда-то вона какая, а в доме бург… — стражник осекся. — Проезжай, говорю.
Усач бросил короткий взгляд на парочку, застывшую шагах в пяти у него за спиной. Эти двое ничего не говорили — просто стояли, но Бучила шкурой чуял исходящую от них опасность. Молодые здоровенные мужики, укутанные черными плащами до пят, с накинутыми капюшонами — только окладистые бородки наружу торчат. Под такими плащиками обычно прячут целую кучу железа. От обоих веяло скрытой угрозой и силой. Рух с одним встретился взглядом. Холодные небесно-голубые глаза смотрели оценивающе и вроде бы даже насмешливо. И самое интересное: взгляда мужик не отвел, а такое со смертными на Руховой памяти случалось, может быть, разиков пять. Чтобы вот так, без страха, смотреть в глаза упырю, это надо поистине стальные яйца иметь!
Бучила тронул заморенную лошаденку, и коляска с надсадным скрипом проехала в славный город Ушерск. Напоследок Руху показалось, будто голубоглазый ему подмигнул. Или не показалось. От хренового предчувствия противно кольнуло затылок. Ой не к добру все это, ой не к добру…
Улицы словно вымерли: пока доехали до места, не встретили ни единой души, только в темных окнах порой мелькали белые лица и едва заметно колыхались ажурные занавески. Город затаился в ожидании чего-то ужасного. Напряжение разливалось в воздухе осязаемой пеленой. Попадавшиеся по пути трактиры и лавки были закрыты, бабы не судачили у колодцев, пропали даже неугомонные дети и бродячие псы. На перекрестках маячила вооруженная стража.
Дом бургомистра, будь он неладен, вознесся к хмурому небу темной громадиной бревен, теса, резных наличников, крытых переходов и флигелей. Затаившееся чудовище, полное гнили, трухи и разбитых костей. На крыше расселась стая ворон — черные птицы пронзительно каркали и дрались, предвкушая обильный пир и свежую кровь. Забор, через который совсем недавно с таким трудом переползали с отцом Никанором, снесен подчистую. Дельная мысль! Интересно, Бахметьев догадался? Теперь дом как на ладони — таракашка махонькая не проскользнет. Прилегавшие улицы и переулки заблаговременно перекрыты баррикадами из бревен, кольев и старых телег. Неплохо они тут развернулись, экие молодцы, все по правилам высокого военного искусства. Рух остановил коляску и спрыгнул в грязное месиво. Следом, кряхтя и отдуваясь, полез Никанор. Их словно ждали. Опрометью подлетел парень, лохматый, растрепанный и безбожно косой, замахал руками и тихонько, вполголоса запричитал:
— За мной пожалуйте, за мной. Яков Михалыч рядышком тут. И с ним еще.
Кто «еще» — уточнять не стал, сукин сын. Импровизированный штаб расположился в соседнем дворе под навесом: фыркали кони, звякало железо, на огне побулькивал котелок. За длинным столом сидели несколько человек, и Рух сразу увидел Бахметьева. Начальник полиции напялил поверх щегольского камзола кирасу и вооружился саблей с парой пистолей. В остальном прежний — статный, красивый, сосредоточенный. Ну, разве слегка бледноват, и под глазами залегли черные тени.
— Ого, какие люди! — Начальник полиции поднялся навстречу, радушно раскрывая объятия. — Ну не то чтобы люди, но один черт. А я уж хотел в розыск вас подавать.
— На два дня всего отлучались, — буркнул Рух.
— Для меня, веришь, нет, целая вечность прошла, — сообщил Бахметьев. — У нас тут столько всего, голова кругом. Секту оцепили, ни входа, ни выхода нет. Сидим, мать его, ждем. Живляк, кстати, падла, все же сбежал. Сказал, дела срочные, и укатил в сторону Новгорода. Пошли, представлю начальству — я теперь не за главного тут, и слава богу. Гора с плеч.
Начальство Бучила с ходу определил. Высокий худощавый мужчина за шестьдесят, с обветренным морщинистым лицом, украшенным двумя ветвистыми шрамами. Похож одновременно на священника и на воина. От него ощутимо разило силой и властью. Чисто выбрит, одет — ясное дело — в примелькавшийся черный плащ. Взгляд ледяных серых глаз прожигал до нутра. За его спиной как-то совершенно незаметно возникла пара опасного вида сопровождающих. И еще третий, тощенький и бледноватый отрок с толстой книгой в руках.
— Каноник, отец Николай Лужецкий, — представился человек со шрамами и, едва улыбнувшись, добавил: — Всесвятая консистория по делам веры и благочестия.
В повисшей тишине, казалось, было слышно, как по забору ползут капли дождя. За спиной надсадно всхлипнул Никанор. Ну мать твою через колено! Бучила обреченно вздохнул. Нет, ну этого, конечно, стоило ждать — сколько веревочке ни виться, а конец один. Там, где замешана хоть толика чародейства, рано или поздно появляется Консистория. Витиеватое и отдающее скучнейшей бюрократией название, скрывающее инквизицию новгородского патриарха, занятую розыском и искоренением ереси, нечистой силы и колдовства. Последний рубеж обороны против ада и Сатаны. Ведомство, несущее волю божью на кончике меча. Их презирают и уважают, боятся и ненавидят, их методы жестоки и действенны: пытки, костры, массовые убийства и прочие невинные прелести. Работка грязная и неблагодарная, но полезная, того не отнять.
— Быстро вы, — глухо пробурчал Рух.
Отношения со всесвятошами у него никогда особо не складывались. Всякое бывало: и плохое, и хорошее. Пару раз помогали извести особо крупную нечисть, причем выставляя так, будто это Рух помогал и толку от него было с гулькин хренок. Так вдобавок обращались как с падалью: ни почета, ни уважения. Высокомерные сволочи. Неприятно, когда при тебе, не скрываясь, обсуждают, какая ты богопротивная тварь и, мол, место твое на свежеструганном осиновом колу. Спасибо, хоть угрозу в исполнение не привели. А ведь, суки, могли.
— Мы всегда вовремя. — Рваный шрам на щеке каноника Николая искривился, слившись с уголком губ в жуткую улыбку на половину лица. — Дошли слухи, что в городе случилась беда, а слухам мы верим. Ну и не ошиблись, хотели сразу прижечь нарыв, но господин полицмейстер убедительно просил подождать до выяснения всех обстоятельств. А ты, видимо, тот самый Рух Бучила.
— Тот самый, — Рух улыбнулся в ответ. — Нечисть, кровопийца, мерзкий упырь. Наслышаны обо мне, ваша святость?
— Более чем. — Каноник едва заметно кивнул. — Заступ нынче мало, я всех знаю наперечет. Служба такая.
— Нас нынче мало, и по вашей вине, — откликнулся Рух.
— Времена изменились, упырь, прошлое должно остаться в прошлом. А ты и подобные тебе — то самое прошлое, пережиток темных веков. Пока мы вынуждены мириться с Заступами, но решение этой проблемы лишь вопрос времени. И воли патриарха. Кстати, не знаешь, куда четыре года назад близь Нелюдова пропали два наших брата?
— В душе не имел, — пожал плечами Бучила, сделав честные-пречестные глазки. Четыре года назад в окрестностях соседней с Нелюдовым деревеньки Авдеевки без вести исчезла парочка дознавателей всесвятош. Их искали, конечно, да без толку — с Мглистых топей еще никто не выбирался, кикиморы злобствуют, и трясины страсть какие опасные. Особенно если к ногам случайно прицепился мешок тяжеленных камней. Руха тогда допросили, и все. В Авдеевке эти двое измордовали старуху: кто-то донес, будто промышляет бабка дьявольским ведовством. А Рух ее знал: хорошая бабка была, мужиков от пьянки заговаривала, бабам травы давала, чтоб каждый год не беременеть. Всякое такое. Ну и померла бабка, не выдержала железа каленого — много ли ей надо на старости лет? Бучила тогда сорвался немного, нырнули дознаватели дно у болота искать, там, поди, до сих пор и лежат, русалок развлекают и водяных.
— Я так и подумал, — смежил веки каноник.
— Меня ваши допросили тогда, — сообщил Рух. — Я этих двоих даже не видел. Кто их знает, может, волки схарчили, а может, в Боге разуверились и сбежали, куда вольная душа понесла.
— Разуверились, точно. — Глаза каноника на мгновение остекленели. — Ладно, это былые дела, вернемся к насущным. Господин полицмейстер сказал, вы отправились выяснять, что за тварь засела в доме бургомистра. Успехи есть?
— Воз и, сука, маленькая тележка, — похвастался Рух и ткнул притихшего Никанора в бок. — Мы тут вместе с попом моим разведку разведали и нашли, откуда зараза пошла. Как и думали, деревенька Луневка первой была, тварь из лесу вылезла, баб окрутила, мужиков пустила на суп.
— Что за тварь? — спросил каноник.
— Диа сильварум, мать ее в перегиб. Она же чаровница, она же облуда, она же дивожена.
— Диа сильварум, — каноник пробовал слово на вкус. — Лесная богиня, весьма неожиданный враг. Мне казалось, они давно вымерли. Сергий, напомни.
Застывший за спиной каноника монашек лет двадцати, стриженный под горшок и по-детски румяный, с готовностью сообщил:
— Последний раз Диа сильварум видели почти сто пятьдесят лет назад близь Ладоги. Уничтожила две деревни, была остановлена Лесной стражей и нашими братьями.
— Видали, каков? — Каноник горделиво воздел бровь. — Настоящая энциклопедия. Значит, сто пятьдесят лет прошло, так-так, и чего она вылезла?
— Понятия не имею, — фыркнул Рух. — У нее надо спрашивать. Мы возле берлоги встретили мавку, так она сказала, разбудили облуду. А кто и зачем — неведомо то. Кстати, мавка клялась, что они ни при чем. И я ей верю.
— Хрен с ними, с мавками, — всплеснул руками Бахметьев. — Толком объясните, что там за тварь?
— С вашего позволения, каноник. — Монашек Сергий был явно в своей тарелке. — Диа сильварум, редкий вид нечисти, выглядит как Капра хиркус с хм… явно выраженными женскими и мужскими интимными частями. Ареал обитания крайне обширен, владеют сильными чарами, с легкостью подчиняя своей воле прекрасный пол. Происхождение неизвестно, существует древняя халдейская легенда, будто…
— Ты так до утра будешь попусту молотить, — оборвал монашека Бучила. — Я щас человечьим языком объясню. Так, Бахметьев, завелась у тебя тварюга, похожая на вставшего на дыбки огромного козла с сиськами и елдой до колен. Бабенок охмуряет и трахает, а они, курицы, рады и исполняют все, что приказано. Мужиков ненавидит и старается всячески извести, может, мешаем мы ей, а может, попросту бесим, хер ее разберешь. Засела в доме бургомистра, и с ней сотня баб или около того. Бабы зачарованы и не понимают, что творится и к чему все это ведет. Ну, то есть вполне нормальные бабы, с другой стороны. А теперь решайте, вас тут вон сколько заумников собралось. Я свое дело сделал.
— Не торопись, — попросил каноник. — Твой опыт может быть полезен, упырь. Что предложишь?
— А ничего, — развел руками Бучила. — Облуда окопалась, и выманить ее не получится, и без боя не сдастся — придется штурмовать, а это дело неблагодарное, положим кучу людей.
— У меня два десятка стражников — не ахти какие вояки, но все же, — сказал Бахметьев. — А с каноником дюжина всесвятых, а это уже внушительная сила. Буйных проучим дубьем, остальных повяжем. Неужели не управимся с бабами?
— Мы не знаем, сколько их там, — задумчиво возразил каноник. — И сопротивляться зачарованные будут неистово. Море крови прольем. И своей, и чужой.
— С каких пор Консистория крови боится? — изумился Бахметьев.
— Мы не боимся. Консистория приветствует пролитие крови нечистых тварей и еретиков, ибо, как сказано у апостола Павла: «Все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Но кровь должна быть оправданна. Несчастные женщины там, внутри, одурманены и околдованы, их не напугать, не уговорить, не объяснить. Придется всех убивать, а глупая шутка, дескать, Бог на небесах узнает своих — всего лишь глупая шутка. Мы, как поборники веры, не можем этого допустить.
— Тогда как? — вспылил Бахметьев. — Ждать будем, пока с голоду передохнут?
— Ждать не будем, — успокоил каноник. — Не имеем права. Люди не должны увидеть, что мы медлим. Это прямая дорога к ереси — сразу пойдут крамольные разговоры, будто мы напуганы, растеряны и не знаем, что делать. Нарыв нужно вскрывать.
— Я сразу предлагал бордель этот сатанинский поджечь. — Бучила кивнул на дом бургомистра. — Охеренно дельная мысль. И с тех пор только краше стала.
— Ты чего, Заступа, рехнулся? — ахнул за спиной Никанор.
— Опа, ваше святейшество обет молчанья нарушил! — всплеснул руками Бучила. — Надо же, а я уж думал, попенок язык проглотил.
— Люди там, люди, — зачастил Никанор, краснея и нещадно пыхтя. — Жена, дочь и всех без числа. Не вздумай!
— Все не сгорят, — хмыкнул Рух. — И на совесть, слышишь, мне не дави. Если дом полыхнет, есть шанс, что паскуда рогатая выскочит и попытается убежать. Тогда оставшихся баб сможем спасти.
— Упырь прав, — обронил каноник, и Никанор подавился словами. — Простое решение — самое верное, предадим гнездо огню и подождем. А там на все божья воля. Другого варианта не вижу. Да, страшно, и результат непредсказуем, но все лучше, чем штурмовать.
— Нельзя так, нельзя, — пробормотал Никанор, и Рух в тот момент прекрасно его понимал — нет ничего ужаснее, чем смотреть, как родные сгорают живьем. — Вы себя послушайте! Каноник, к благоразумию взываю! Не губите, отче, не губите! Пустите меня, я с богинкой договорюсь.
— С нечистью хочешь переговоры вести? — в голосе каноника впервые послышалась угроза. И грусть. — Ты ступаешь на тонкий лед, иерей.
— Я давно по льду этому иду! — взревел Никанор. — Будь оно проклято все! Будь проклято!
Он повернулся и пошлепал прочь, разъезжаясь в жидкой грязи.
— Экий нервный, — удивился Бахметьев.
— Жена у него там и дочь, — хмуро пояснил Рух. — Вот и сорвался.
В словах Никанора, кроме боли и безнадежности, он уловил кое-что еще. Непонятное, загадочное и жуткое. Тонкий звоночек, встревоженно брякнувший прямо над ухом.
— Итак, решено. — В руках каноника зашуршали четки. — Господин полицмейстер, усильте оцепление всеми, кем можно, изыщите резервы. Подготовьте пожарную команду, привлеките горожан: багры, ведра, вода… ну, не мне вас учить. Не дай бог, огонь распространится по городу. По уму, соседние избы надо бы разобрать, да чего уж теперь. Начинаем через полчаса. Бог в помощь.
— Сделаю. — Бахметьев едва слышно выматерился и удалился.
— Мало нас, — сказал Рух. — Как бы не случилось беды. Может, армию подтянуть?
— Нет времени, — без колебаний ответил каноник. — Пока вышлем гонца, пока суд да дело, пока подтянется подкрепление, неделя пройдет. А недели у нас нет. На Господа уповаем и на себя.
— Мне куда деваться? — спросил Бучила.
— Будь поблизости, — отозвался каноник. — Если тварь вылезет, можешь оказаться полезен. Серебро есть?
— Как грязи. — Рух брякнул поясной сумкой с пулями. — Ладно, если что — свистни, я пока прогуляюсь.
Блудный поп отыскался за углом ближайшей избы. Никанор стоял на коленях, упершись лбом в бревна сруба, и всхлипывал, сгорбившись, подрагивая плечами и глухо приговаривая:
— Господи, прости. Господи, прости. Знаю, нет мне прощения, нет…
— Все скулишь? — Бучила небрежно пихнул священника ногой под зад. — Завязывай комедию ломать, выкладывай, как с тварью связался и как докатился до жизни такой.
— Я? С тварью? — Никанор поднял заплаканные глаза. — Да бог с тобой, Заступа, ты чего…
— Не шути, поп, не до шуток сейчас. — Рух сцапал Никанора за бороду и рывком вздернул поближе к себе. — Ты сейчас тварь богинкой назвал, тут все у меня и сложилось: и странности, и заскоки твои. Когда с мавкой говорили, ты вид делал, будто первый раз про облуду слышишь, а теперь богинкой нарек. Облуд так только язычники называли, и было это пятьсот лет назад, с тех пор имя запрещено, забыто и вымарано, в семинариях такому не учат. Что, сука, родовая память открылась?
— На ум пришло, вот и брякнул, — попытался выкрутиться Никанор.
— Я те щас глаза ложкой повыковыриваю, придурок. — Рух с размаху впечатал попа в стену. — Не юли, сука, говорить не станешь, каноника позову, на дыбе живенько запоешь. Ну?
— П-пусти, задушишь. — Никанор захрипел.
— Быстро, по делу и без соплей. — Бучила разжал хватку.
Никанор сполз по стене в грязь, несчастный, плачущий, сломленный.
— Я во всем виноват. — Священник шумно сглотнул. — Бес попутал, теперь не отмоюсь вовек. Смертным грехом тщеславия мучим, опостылело в деревне служить, в Новгород захотел, а не берут. Прошение трижды подавал — отказали, а чем я хуже других? Знакомые кто в игумены выбился, кто в епископы, а я бабкины бредни на исповеди слушаю да молюсь, чтобы репа взошла. Чем я хуже других? Весной был по делу в Юрьевом монастыре, с иереями про беду свою говорил, да никто мне помочь не сумел… или не захотели. Домой собрался не солоно хлебавши, и тут подошел монах неприметный, увел в сторонку и говорит: «Знаю горе твое — пропадаешь в глуши, а мог бы великие дела во славу Господа совершать. Жалко тебя, научу, как добиться своего». Ну я, дурак, уши развесил, заложил душу Дьяволу за ломаный грош. Предложил монах страшное дело, мол, надо разбудить слабую нечисть в лесу, дождаться, пока начнет людей изводить, выйти с ней в бой и одолеть крестом и словом святым. Подвигом этим прославиться, высокий чин получить, а может, и сразу целую обитель в управление.
— Ты идиот? — ахнул Бучила.
— Помутненье нашло, — простонал Никанор. — Теперь понимаю, а тогда… Эх! Ухватился за богомерзкую мысль, долго раздумывал, сомневался, варианты считал. Уж больно монах тот убедителен был, речи, словно мед хмельной, лил, а я и рад опьянеть. Согласился, вернулся к змию этому на поклон. Научил монах заговору, сказал, богинка там, с ней сладить легко, место указал, где нечистая сила спит, рядом с приходом моим, и апотропей дал, чтобы с тварью разбуженной справиться. Я же не знал, Заступа, не знал…
— Ты продолжай, попушка, продолжай. — Бучила боролся с желанием вырвать священнику горло.
— Ночью пошел в лес и разбудил богинку. — Никанор тяжко вздохнул. — Страху натерпелся, не приведи Господь Бог. Седмицу маялся — нет ничего, тишина и покой. Деревенька Луневка, ближняя к логову, как ни в чем не бывало живет: ни жалоб на нечисть, ни следов, ни странностей никаких. Думал, не получилось, поехал к монаху в Новгород — тот успокоил, сказал, жди, скоро уже. Два дня всего меня не было, вернулся, Господи, спаси и помилуй, в Луневке одни мертвяки, вот тебе и спокой-дорогой. Я ж не хотел, не хотел, монах сказал, богинка слабая, пугать только будет, и все. А тут… А я…
— И как ты догадался, что это облуда твоя?
— Возле логова на дубе знак помнишь? Вот и в Луневке он был намалеван. Тут у меня и сложилось. Печать та потом везде попадалась, где богинка прошла. Побежал к берлоге, хотел нечистую изничтожить — сунулся, а нет никого, ушла. Растерялся, конечно, чего дальше делать, не знаю, домой примчался и чую, что-то не так. Жена с дочерью будто другие, вроде обходительные, ласковые, а шепчутся за спиной, и взгляды такие, аж мурашки бегут по спине. И смотрю, по ночам пропадают, спрашиваю, смеются в ответ. И другие бабы чумные ходят, словно поветрие какое в селе.
— Облуда всех уже прибрала, — хмыкнул Рух.
— Теперь-то понятно. — Никанор шмыгнул носом. — Спать вполуха стал, на третью ночь шорох услышал, глаза открыл — батюшки-святы! — девки мои голые, как блудницы последние, с ножами подбираются, лица их вспомню, до сих пор дрожь берет. Ну я и сиганул в окно, тем и спасся, бегу по селу и вижу: в каждом доме резня, мужиков сонных поубивали, ни один не ушел. Кузнец Парамон бобылем на отшибе жил возле реки — бабы, в чем мать родила, окружили кузню и подожгли. Свят, свят, свят.
— Поздно креститься-то, Никанор, — тихо сказал Рух.
— А вдруг не поздно, — всхлипнул Никанор. — А вдруг Бог простит?
— Может, и простит, — согласился Бучила. — Он странный, бывает, и не такому дерьму благоволит. Простят ли люди, а, Никанор? Сколько на тебе загубленных душ? Сотня, две? И это только убитые, им всех легче теперь. А бабам, которые убивали, теперь ходу в Царствие Небесное нет. Прокляты они, Никанор. Из-за тебя, Никанор.
— Ты меня не совести, Заступа! — выкрикнул поп. — Я себя за содеянное поедом ем!
— Не ори, дурак, — цыкнул Рух. — От твоего самоедства толку, как от козла молока. Ты, сука бородатая, лучше скажи, какого хера сразу, как смертоубийство в Луневке случилось, не побежал и не доложил, куда следует? Мог кучу народу спасти. Струсил, падла?
— Струсил. — Никанор пугливо втянул голову в плечи. — Мертвяков увидел, и как пелена с глаз упала, понял, что натворил. Домой убежал — думал, тварь нечистая нажрется и уйдет, забудется все. А Господь наказал. Сам еле спасся, отсиделся в лесу, видел, как одурманенные бабы трупы терзали, видел грех свальный среди крови и мертвецов, видел, как поутру собрались и ушли по дороге, волоча следом телегу с богинкой. Сижу в одном исподнем, мокрый, зуб на зуб не попадает, что делать, не ведаю. И тут вспомнил, как Иона сказывал про тебя…
Рух наотмашь хлестнул попа по лицу. Никанор не пикнул, не уклонился, только сжался. Из разбитых губ брызнула кровь. Всесвятоша, пробегавший мимо, остановился в недоумении.
— Поплохело батюшке, вот, в чувство болезного привожу, — мило улыбнулся Бучила. — С позволения каноника Николая.
Всесвятоша понимающе кивнул и убежал. Операция по уничтожению гнезда входила в завершающую фазу: бряцало оружие, храпели потревоженные лошади, слышались обрывки команд.
— Я исправить все хотел, понимаешь? — всхлипнул Никанор. — Думал, смогу подобраться и апотропеем тварь в ад обратно загнать.
— Жаль, некогда с тобой, падалью, толковать, — сказал Рух. Никанор не врал, не скрывал, не юлил. Дурной поп всей душой верил, будто исправит ошибки, которые совершил. Теперь ясно, почему его тогда с таким трудом удалось из дома бургомистрика утащить. Священник оказался близок к цели, как никогда. — Апотропей давай.
— Сейчас, сейчас, Заступушка! — Никанор засуетился, шаря в подряснике трясущимися руками, наконец выпутал из недр грязной хламиды туго набитый кожаный мешочек. — На, Заступушка, на.
Бучила принял мешочек бережно, не снимая перчаток (кто его знает, что там внутри?). Апотропей сутью своей оберег от злых сил: нечисти, призраков, умертвий, сглаза и чар. В переводе с греческого так и означает «Отклоняющий зло». Серебряная монета, выдержанная три года под церковным порогом, щепоть земли с могилы святого, частица мощей, сушеная крапива или чертополох, щепка из сруба древнего храма и много других полезных вещей. По отдельности или в сборе — чем больше, тем лучше. Главное, чтобы собирал знающий человек, иначе толку не будет. Недавно в Нелюдове коробейник один апотропеями торговал: хвастал, будто из самого Иерусалима привезены, и хорошо дело шло. Пока Рух товар не посмотрел. Вроде все по делу, да только если вместе положить кору с осины, выросшей на могиле самоубийцы, и застывший воск пасхальной свечи, то они — вместо того, чтобы нечисть отгонять, — начинают силу у хозяина пить, пока в гроб не загонят. Человек начинает болеть и хиреть и при этом хватается за святой апотропей, не зная, что оберег — причина всех бед.
Рух осторожно распустил сальный шнурок и заглянул внутрь. Шибануло плесенью, гнилью и раскисшими осенними листьями. Так-так, какая-то бурая пыль, черный камень, обгорелая деревяшка и тряпица, покрытая подозрительными бурыми пятнами. Вроде мусор всякий, но знающий сразу определит: если подобные вещицы вместе, значит, наложены чары огня, смерти и крови. Никакой ошибки.
— Я тебе не говорил, что ты распоследний дурак, Никанор? — спросил Рух.
— Говорил, — шмыгнул носом священник.
— Это не апотропей, болван, это гримайра — с помощью такой дряни нечисть призывают. А пытаться гримайрой тварь победить — все равно что огонь ветром тушить, пожар, на хер, будет только сильней. Как ты вообще остался живой? Я, блядь, смотрю на тебя и диву даюсь: в башке пусто, а удачи на пятерых припасено.
Бучила вытряхнул камешек на ладонь. Безделушка единственная выбивалась из общего ряда: горелая деревяшка — огонь, тряпка с пятнами — кровь, пыль — чей-то прах, детоубийцы или колдуна, тут нужна душа погрешней. А вот камешек… Ни хрена себе! Явно драгоценный, скорее всего, адамант: крупный, с пятак, черный как деготь. Рух глянул через самоцвет на тусклое солнце, по тысячам тонких граней понеслись белесые искорки, свет сеялся на невесомую паутину, вихрился и растекался, образуя четкий узор. Противный холодок пробежал по спине. Внутри камня красовался осточертевший за последнее время знак рогатого ромба.
— Это ее камень, — испытав внезапное озарение, выдохнул Рух. — Облуды камень. Ты его все время с собою таскал. Эти твари падки до побрякушек, словно сороки. Тут умно продумано, расчет верный: облуду разбудить недостаточно, она может возле берлоги пошляться и заново в спячку залечь. А вот если отнять у нее нечто ценное, то тварь на поиск пойдет, захочет вернуть.
— Откуда у того монаха камень богинки? — изумился немного пришедший в себя Никанор.
— А вот это уже интересный вопрос, — нехорошо усмехнулся Бучила. — И гадать сейчас нечего, все одно ответ не найдем. Наши добрые друзья из Консистории, кажется, готовы взяться за дело. Предлагаю насладиться незабываемым зрелищем. Держись на виду, поп, задумаешь выкинуть гадость — башку оторву.
Мерзкий дождь поутих, свинцовое небо почти царапало крыши лохмотьями изодранных облаков. Всесвятоши времени зря не теряли: пока Рух мило беседовал с безмозглым попом, инквизиторы натаскали с двух торцов дома бургомистра по копне сухой прошлогодней соломы и обильно залили маслом, изъятым по городским кабакам. Вот они, люди, искренне любящие свою работу, любо-дорого посмотреть. Ждать осталось недолго…
Бучила напряженно застыл, коротая время в поганых раздумьях. История придурочного священника породила вопросов в безмерном количестве. Мерзких, заковыристых, подлых вопросиков. Что за монах надоумил Никанорку на грех? И монах ли вообще? Откуда знал тонкости про облуду и способы ее пробуждения от долгого сна? Сам собрал гримайру или кто-то помог? Куда смотрели тайные службы, если явный враг действует в самом сердце республики? И не просто там еретик, вещающий о церковном мздоимстве, или придурок, от безделья чертящий пентаграммы дерьмом на стенах, а настоящий черный колдун. И главный, самый крамольный вопрос — ради чего все это затеяно? Кому и какой прок от богинки, залившей кровью целый уезд? Вопросы, вопросы, вопросы, от которых пухнет башка. Никанор всего лишь пешка в чьей-то хитроумной жестокой игре. Разменная монетка, брошенная на стол. Пример, с какой легкостью человек падает в объятия Сатаны. Вызнали самые сокровенные желания, нажали нужные точки, подобрали слова, добавили сладкого яда лести и лжи, и жертва без особых раздумий взошла на кровавый алтарь. И это священник, поборник святого духа и веры, что уж там говорить про нищих голодных крестьян? Дьяволу достаточно самой крохотной лазейки в душе, просто масштабы немножечко разные: одному хватает миски похлебки, другой берет славой, бабами, серебром. Адские муки для всех одинаковы. Ну, разве чуть обидней тем, кто продешевил.
Над городом стояла мертвая гнетущая тишина, замолкло даже неугомонное воронье. Стая поднялась на крыло и медленно парила над домом бургомистра. Чуют, что ли, каркалы поганые, когда припечет?
Два инквизитора появились одновременно с разных сторон, неся факелы, плюющиеся дымом и раскаленной смолой. Шаг-два-три. Рух невольно подался вперед. Сейчас полыхнет…
— Останови их, Заступа, останови. — Никанор дернулся, но тут же был сцапан за шкирку и водворен на прежнее место.
— Поздно причитать, дурачок, — прошипел Рух. — Где ты раньше со своим человеколюбием был, когда столько народу из-за тебя полегло? Сидеть, я сказал.
Инквизиторы сунули факелы в копны и опрометью побежали назад. Правильно, мало ли что. Бучила ждал какой-то подлянки со стороны облуды, но тварь затаилась, не проявляя себя. Пламя разгоралось медленно, словно нехотя, пережевывая соломинку за соломинкой, пока вдруг, в один момент, не полыхнуло в человеческий рост. Оранжевые языки облизнули бревна сруба, и старое дерево радостно затрещало, клубами повалил едкий дым. Огонь стремительно пополз по стене, облизывая окна, ныряя под ставни и ощупывая углы. Теперь все, туши не туши. Рух множество раз видел, как горят деревянные избы, овины и терема: молниеносно и страшно. И еще красиво, если это слово уместно, когда чье-то жилье, часто вместе с хозяевами, на твоих глазах обращается в угли и прах.
Пламя ревело, торопливо охватывая дом бургомистра с обоих торцов, алые всполохи расползлись по стенам и уже пробовали тесовую крышу на вкус. Дождевая влага, скопившаяся в водостоках, с шипением превращалась в пар. Никанор завалился на бок и тихонько скулил. Рух ему не завидовал — знал, околдованные бабы не выйдут, не попытаются спастись, так и сгинут вместе со своей темной богиней. Сгорят заживо с радостью и даже не поймут, что же произошло. Или поймут? Интересно, когда кожа от пекла начнет идти пузырем, чары развеются? Надо у каноника будет спросить…
Бучила обратился в слух. Внутри дома что-то происходило. К гулу пламени вдруг примешался крик. Сначала одиночный, обрывистый, тут же подхваченный множеством глоток и превратившийся в нарастающий вой. Дверь терема распахнулась, и наружу повалила обезумевшая толпа. Выряженные в рванье, а большей частью голые, грязные и окровавленные бабы спасались от дыма и бушующего огня. А может, и не спасались… Превратившиеся в диких зверей, нечесаные и вопящие, вооруженные топорами, косами, палками и всяким дубьем. И не было им числа. В дверях началась жуткая давка, кто-то не удержался на ногах, и напиравшие махом втоптали несчастную в грязь. С треском вылетели ставни — бабы полезли в окна, посыпались, словно горох, разбегаясь в разные стороны.
— Держаться! — донесся срывающийся крик Бахметьева. Куда там. Первая волна беглянок ударилась о баррикады, сметая все на своем пути. Ошалевшие бабы лезли через укрепления, падая, размахивая оружием и истошно вопя. Вразнобой ударили выстрелы, наспех собранная стража палила почти в упор, а промахнуться в такой толпе было нельзя. Тяжелые мушкетные пули терзали тела, оставляя страшные рваные раны и кровавый туман. Но этого было ничтожно мало. Обезумевшие бабы с потерями не считались, ближайшая к дому баррикада утонула в океане нагих женских тел, стражу смяли в мгновение ока, какие из них на хер бойцы? Одно дело — пьяниц по ночам обирать, и совсем другое — биться, пускай с бабами, но дикими и превосходящими числом разиков в пять. Двое успели сбежать, но их нагнали, и в проулке началась кровавая толчея. Жандарм, поставленный на участке главным, рубился до последнего, пока не исчез под ударами падающих цепов. Рух невольно порадовался, что каноник оставил его при себе, всесвятоши спокойно и деловито готовились к обороне, затолкав Бучилу и Никанора в середину плотного строя. Был их всего десяток, считая каноника и заумника Сергия: все в латах, скрытых плащами, вооруженные до зубов огнестрелом и колюще-режущим.
Бабы приближались — впереди рыжая, долговязая и тощая, с перекошенной от ярости рожей. Рух выстрелил, голова рыжей разлетелась ошметками мозга, кусками черепа и паклей сальных волос. Из второго пистоля пальнул уже просто в бегущих, не целясь, и рванул из ножен клинок. Следом дали залп инквизиторы, уши заложило от грохота, клубами поплыл кислый пороховой дым. Визжащая орда разбилась о всесвятош с лязгом и стоном. Крохотный отряд отступил всего на пару шагов под бешеным напором и встал, прикрывшись со спины пятистенной избой. Остервеневшие бабы высоко выпрыгивали, пытались достать серпами и косами и валились в разбухшую грязь. Всесвятоши дрались умело и жестоко, скупо отмеряя смертоносные удары сабель и палашей. Клинки с хлюпаньем резали плоть и отсекали конечности, густо летели алые брызги. Надо отдать должное: каноник за подчиненных не прятался, отбиваясь в первом ряду тяжелой шпагой с затейливой гардой. Бучиле скрестить клинки не довелось, о чем он нисколечко не жалел. Не царское это дело — железом махать. Непонятным было одно: на кой хер бабы кинулись на всесвятош, если могли уйти в другие стороны, где городская стража в самом начале деру дала? Давление ослабло, бабы отхлынули, выстлав землю корчащимися телами.
— Туда смотрите, туда! — из-за спины донесся тонкий срывающийся голос монашека Сергия.
Рух поднял голову в указанном направлении и разом все понял: и почему бабы пошли на прорыв, и к чему эти самоубийственные атаки, и на кой черт столько бессмысленных жертв. Первый этаж дома бургомистра тонул в гудящем, исходящим дымом и искрами пламени. На крыше, чуть левее резной башенки, сгорбилась огромная тень. Профиль рогатой башки четко выделялся на фоне серого неба. Все как в заумных книжках описано: огромный козлище со статью и повадками человека, тощая, покрытая шерстью, страшная мразь.
— Облуда! — Первым опомнился Рух, спешно перезаряжая пистоли холодно сверкающим серебром. Сука, сука, сука! Одно и то же всегда: если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так. Надо же, хитрая тварь, бросила баб на убой, а сама решила потихоньку свалить. И ведь свалит, сукина дочь!
Ударили два выстрела и сразу третий, чуть запоздав. Всесвятоши открыли огонь. Первая пуля попала в печную трубу, разбросав кирпичное крошево, вторая ушла правее, и только последняя нашла цель, не причинив облуде никакого вреда. Серебро угодило в невидимую стену, лопнуло и стекло на крышу мелкими тягучими каплями.
— Бесполезно, — произнес каноник, опуская разряженную аркебузу, — чарами прикрылась, — и, к удивлению Бучилы, заковыристо выматерился, поминая облудину матушку, оказывающую дешевые плотские утехи пьяным матросам в Усть-Лужском порту.
Тварь издала ворчливый протяжный крик, и войско облуды, повинуясь команде, бросилось на строй инквизиторов, отвлекая пули и сталь на себя. Схватка закипела с новой силой: одного всесвятошу вырвали из рядов и уволокли, истошный вопль оборвался резко и страшно, в образовавшуюся прореху попытались вклиниться озверевшие бабы, потеряли четверых самых резвых и чуть ослабили безумный напор.
Облуда, понаблюдав пару мгновений, удовлетворенно заурчала и повернулась, собираясь уйти. Остался единственный шанс удержать мохнатую тварь.
— Эй, козлятина траханая! — заорал Рух, перекрывая шум боя и успевая краем глаза приглядывать, чтобы какая красотка не оттяпала яйца серпом. — Глянь, говно рогатое, что тут у меня. Не твое?
Он подбросил черный камень. Тусклый умирающий свет пасмурного дня ярко вспыхнул на гранях. Облуда остановилась. Неужели подействовало? Неужели драная побрякушка настолько ценна? Тварь припала на четвереньки, буравя Руха пристальным взглядом. Терем под ней пылал, огонь подобрался ко второму этажу и с гудением рвался из окон. Облуда вытянула когтистые лапы и заблажила, с клекотом и шипением. Вой напоминал древний, давно умерший и забытый язык. Резкий, обрывистый, грубый. Наверное, на таком общались первые разумные твари, уродливые, склизкие и хищные, вившие поганые гнезда в самом сердце дремучих лесов, созданные убивать, а не вести душевные беседы, пожиравшие друг друга тысячи и тысячи лет назад.
Над рогатой башкой облуды, в излохмаченном саване влажного неба, пузырчатым гнойником стремительно набухла черно-фиолетовая крутящаяся воронка. Гнилой ветер потащил солому с городских крыш, раздувая пламя, объявшее дом бургомистра, в огненный шар. Сильней и сильней. Тварь резко оборвала вой и чиркнула когтем. От воронки изломанными нитками разбежались черные трещины, в воздухе проскакивали бесцветные искры, кусая лицо.
— В укрытие! В укрытие, м-мать! — запоздало крикнул Бучила, сгребая Никанора в охапку и оттаскивая вяло отбивающегося священника прочь. Крутящаяся воронка с пронзительным визгом ахнула прямо у него за спиной и прыгнула дальше, разбросав баб и всесвятош сломанными тряпичными куклами. Две избы, попавшие под удар заклинания, взорвались вихрем бревен и досок. Упругая волна ударила в спину и швырнула рожей вперед — Бучила с размаху снес низкий заборчик и шмякнулся в грядку с поникшей репой. Рядом, чутка проиграв в дальности полета, в обнимку с пугалом грузно приземлился отец Никанор. Облуда — драть ее всемером! — показала себя. Читайте книги, читайте книги, ума наберетесь, ага, в книгах писано, мол, Лесная богиня разум подчиняет, и в этом от нее, паскуды, весь вред. А вот про то, что херачит боевыми чарами — ни гу-гу! Найти бы писаку этого да книжку в задницу запихать…
Бучила закашлялся, с трудом поднимаясь на слабых ломких руках. Воронка хаотично скакала по городу, отмечая свой путь разрушенными домами и потихоньку слабея. Кругом шевелились и стонали разбросанные люди, очарованные бабы и инквизиторы вперемешку, оглушенные, израненные, смятые и истерзанные. Кому повезло меньше, не шевелились, застыв кучами плоти и переломанных, торчащих наружу костей. Из-под крыши обрушенной наполовину избы коричневым потоком сыпались сухие опилки. Дым от горящего дома опустился на улицы, превращаясь в сырой вонючий туман. И на кромке ползущего серого марева застыла высокая рогатая тень.
— Богинка, — выдохнул Никанор и слепо зашарил возле себя.
— Чего потерял? — спросил Бучила. Шатаясь, поднялся. Спину свела резкая боль. Ай-ай, да что за херня?
— Оружье, оружье мне дай, щас я ее. — При падении Никанору сорвало кожу с головы — отодранный лоскут с клоком волос лез на глаза и заливал кровью лицо, делая попа похожим на ожившего мертвяка.
— Не помогут железки. — Рух подковылял к Никанору. Спину нестерпимо саднило, под плащом было сыро и горячо. Он протянул священнику черный камень. — На, отдашь ей… Да послушай меня, не перечь, идиот! — Бучила сунул камень Никанору и достал из кармана гримайру. — Камень позволит подобраться вплотную. Это единственный шанс, понял меня? Я к гримайре добавил кое-чего, теперь как надо сработает, выжгет твари нутро — только ударь. На тебя вся надежда, Никанор, слышишь? Сумеешь своих выручить, если живы еще.
— Сделаю, все сделаю, — захрипел Никанор. Глаза священника блестели безумным огнем.
Облуда не двигалась: застыла, увитая клочьями дыма, размытая черная тень, увенчанная короной острых рогов. К ней ручейками стекались уцелевшие бабы, охватывая богиню плотным защитным кольцом.
— Иди. — Рух толкнул Никанора навстречу судьбе. Надо было сказать что-то еще, ободрить, подарить надежду, соврать, что все будет хорошо, но слов, может, впервые за долгую жизнь не нашел, в горле встал колючий горький комок.
Никанор пошел, спотыкаясь и припадая на левую ногу, остановился, обернулся и тихо сказал:
— Иначе хотел, а оно вона как вышло… Бог не простит, знаю, так ты хоть прости, если сможешь. Не поминай лихом, Заступа.
И пошел дальше, переступая тела и бережно неся черный камень перед собой на вытянутых руках, в изодранной рясе больше похожий на бродягу, чем на попа. Окровавленные, голые, покрытые грязью и копотью бабы расступились, повинуясь приказу владычицы. Дым утянулся в небо, сполз плесневелыми лохмами, и облуда предстала во всей кошмарной, сводящей с ума красоте: высокая, поджарая, длинноногая, свитая из мускулов тварь, чуть сгорбившаяся, полная силы, величия и угрозы. Большая, налитая молоком грудь вызывающе торчала из черного меха, шерсть дорожками сбегала по плоскому животу к бесстыдно неприкрытому естеству. Да, чудовище, да, нечисть, но ведь, сука, глаз не оторвать, не то что всякие склизкие, морщинистые, покрытые опухолями и щупальцами уродцы, ползущие из сырых пещер и вонючих болот. Яснее ясного, почему облудам поклонялись дикие племена. Красивая. А еще древняя. Неизмеримо древнее этого города, древнее креста на куполе церкви, древнее темного леса вокруг, тварь, видевшая этот мир молодым. Свободная от нашей морали, не ведающая никакого стыда, отрицающая грехи, способная мечтами вести за собой и именно этим опасная прежде всего. Не чарами, не клыками, а умением будить в человеке глубоко запрятанную, тщательно скрытую первородную суть.
Бучила краем глаза заметил движение: возле избы, за обломками, монашек Сергий в паре с потрепанным инквизитором привалили к стене залитого кровью человека, в котором Рух с трудом опознал каноника Николая. Упырь, держа бредущего Никанора и облуду на виду, подкрался к выжившим инквизиторам и спросил шепотом:
— Как делишки, святоши?
— Умыла тварища нас знатно, — кривовато улыбнулся каноник. Из правой голени инквизитора торчала зазубренная кровавая кость.
— Ага, это вам не анчуток несчастных по лесочкам гонять, — ощерился Рух. — Пищали заряжайте — если все пойдет по задуманному, будем облуду тепленькой брать. Если не по задуманному — тут нам всем и конец.
Никанор пошатнулся и едва не упал: до богинки ему осталось четыре шага, бабы смыкались у него за спиной плотной молчаливой толпой. Еще шаг, еще… Облуда чуть наклонилась и с благоговением приняла долгожданное подношение, по сгорбленной фигуре пробежала сладострастная дрожь. Она воздела камень над головой и издала довольное горловое ворчание, будто забыв обо всем. Давай, Никанорушка, давай, только не подведи…
И Никанор не подвел, вытащив из-под рясы гримайру и с размаху впечатав нечестивый амулет облуде между грудей.
— Изыди во имя Господа нашего Иисуса Христа! Сгинь, провались!
Облуда оторвала взгляд от заветного камня и недоуменно посмотрела на суетящегося попа. Никанор вновь ударил, вкладывая всю веру, силу и злость. Но то ли веры не хватило, то ли злости, а может быть, сил. А может, Рух наврал, и гримайра осталась бесполезным против нечистой твари дерьмом. Прости, Никанор, так было нужно. Облуда не завыла от боли, не принялась корчиться и не рассыпалась в прах. Свободная лапа сомкнулась у Никанора на левом плече, и чудовище оторвало священника от земли. Никанор покраснел, глаза вылезли из орбит, он вновь ударил гримайрой — он все еще верил в проклятое чудо. Но чуда не было. Облуда притянула Никанора вплотную и вцепилась клыками в шею. Хрустнуло, Никанор захрипел и обмяк, кровь ручьем хлестнула из перегрызенных жил. И вот тут тварищу наконец пробрало. Авантюрный план раскрылся во всей своей гениальнейшей простоте. Рух едва не запрыгал от радости. Сработало, сработало! Облуда выла и дергалась, словно хлебнув раскаленной смолы. Она выронила мертвого Никанора и схватилась лапами за горло, козлиная морда, шея и грудь плавились и шкворчали, пузырилась кожа, облезала шкура, жутко алела обожженная плоть. А ведь все висело на волоске. Не реши богинка попробовать Никанора на вкус, все бы пропало. Кровь священника, как концентрированная святая вода, десятилетия, проведенные в постах, молитвах и службах, делают свое дело. И хоть Никанор под конец взялся немножко чудить — это, возможно, лишь слегка ослабило святость. В любом случае, облуде хватило сполна. От такой оплеухи все драное колдовство выветрилось из рогатой башки. Счет пошел на мгновения.
— Стрелять надо, где серебро? — заторопился Бучила. — Без защиты тварюга осталась. Чары рассеялись, не знаю, надолго иль нет.
Всесвятоша с рассеченным лицом поднял ружье, дуло ходило и прыгало в нетвердых руках.
— Сюда дай, — зашипел Рух.
— Не дам, — уперся святоша. — Отвали, упырь.
— Второго шанса не будет, — окрысился Рух. — Твой папка еще не додумался тебя, придурка, заделать, а я уже дважды брал приз лучшего стрелка Новгородской республики. Ну?
— Отдай, Силантий, — простонал каноник. — Пускай он.
Инквизитор сплюнул и передал Руху оружие. Приклад удобно лег в плечо, мушка уставилась в голову корчащейся облуды. До цели саженей сорок. Сущие пустяки для лучшего стрелка Новгородской республики. Даже при условии, что состязание Рух выдумал сам и соперников оттого никогда не имел. «Всегда побеждать» — чем не девиз? В любом случае, за время увлечения огнестрелом свинца потрачено фунтов десять, и меткость вполне себе на высоте. Опыта, как вшей у бродяги. Но все равно на всякий случай чуть опустил ствол и прицелился в середину груди. В сердце. Чтобы наверняка. А то чем только дьявол не шутит…
Рух надавил спуск, кремень сухо щелкнул, выбив искру, вспыхнул порох, ружье вздрогнуло, окутавшись дымом, и… Дьявол все-таки пошутил. Долбаная пуля осталась в стволе. Осечка, мать ее так! Ну ясное дело!
— Сука! — Рух в ярости отбросил оружие. — Да еб твою мать!
И замер. Дым унесло ветром, и он увидел, что облуда смотрит на него. Шкура свисала с морды лохмотьями, местами оголив желтую кость, на грудь и под копыта сочилась кровавая слизь. В глазах чудовища застыли боль и испуг. И еще обещание. Обещание вернуться и отомстить. Завершить начатое. Пройдет время, и где-то на окраине дремучих новгородских лесов несчастная, заморенная работой и бедами баба, чья-то мать и жена, услышит в ночи сладостный зов. И не сможет противиться. И она будет любить, и новая любовь прикажет убить мужа, отца, сыновей. И обезлюдеет деревня, потом вторая и третья. Но в следующий раз облуда станет умней и поумерит свой аппетит. Облуда будет держаться подальше от большого человеческого жилья, где много огня, икон, железа и серебра. Облуда будет довольствоваться малым, по крупицам собирая покорную армию.
И Рух знал, что не сможет тварищу остановить: их разделяло сорок саженей и толпа одурманенных, готовых умереть за владычицу баб. Можно выхватить клинок и броситься напролом, но какой от этого толк? Завязнешь в бабах, а облуда спокойно уйдет — ей на паству плевать, будут еще. Оттого в глазах богинки читались насмешка пополам с ликованием. Все было кончено. Она победила.
Облуда повернулась, собираясь без помех покинуть организованное в честь нее торжество. Дом бургомистра обратился в пылающий огненный шар, от нестерпимого жара лопались соседние избы, с шипением испарялась вода из грязных закипающих луж. Воронка, запущенная облудой, оставила в городе хаотичные проплешины разрушений, проломила стену, разметала гнилые стога в полях и упрыгала в лес. Путь был открыт.
Тварь шагнула и застыла в недоумении, уткнувшись в дебелую бабу, стоявшую за спиной. Та не сдвинулась, не уступила дорогу, словно не замечая владычицу. Рух видел ее остекленевший, ничего не выражающий взгляд. Другие рабыни так же впали в оцепенение или странно подергивались, многие выронили оружие. Облуда требовательно заворчала — резкий звук привел дебелую в чувство. Женщина вздрогнула и в ужасе отшатнулась, закрыв руками лицо, словно впервые увидев поганую тварь. Словно прозрев. И это пошло волной. Женщины рывками выходили из тяжелого долгого сна, попадая из выдуманных сладких грез в кошмар наяву и изумленно разглядывая себя, голых, окровавленных, покрытых рубцами и ранами. Не понимая, где находятся и что делают посреди усыпанной мертвецами и обломками улицы. Испуганные голоса из едва слышного шепота перерастали в воющий крик.
А потом они вспомнили все. Рух понял это, увидев страх на перекошенных лицах. Пришло осознание, что они совершили и откуда кровь у них на руках. И главное, чья это кровь и сколько пролито ее, словно воды. И во имя кого.
Облуда потеряла терпение и рывком отбросила толстуху с пути. Баба неловко упала в мокрую жижу, но тут же вскочила, а на ее месте уже встали другие, обступая хозяйку плотным кольцом. Тянули руки, причитали и плакали, сбиваясь, как котята вокруг теплой любящей матери. Сзади к облуде подступила девка с маленькой, задорно вздернутой грудью и коснулась плеча повелительницы. И неизвестно, чего было больше в этом прикосновении, любви или ненависти, ибо они всегда рядом, и кто знает, где пролегает тонкая грань? Как там, в Библии? «Ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень ярый».
Удар ножом был почти невидим, девка без замаха вонзила облуде клинок в поясницу. Облуда вздрогнула, издала недоуменное ворчание, начала поворачиваться; девка вырвала нож, из открывшейся раны потоком хлынула темная кровь. И тут же удары посыпались со всех сторон: ножи, топоры и серпы падали на облуду, полосуя мясо, ломая кости и доставая до самых кишок. Обманутые дети убивали свою нечистую мать. Облуда не сопротивлялась, не пыталась вырваться или молить о пощаде. Через мгновение она упала на колени, тяжелый колун раскроил огромную голову, все скрылось в мельтешении тел и частых замахах. Не было криков и воплей, только гробовое молчание и хлюпанье раздираемой плоти. И кровавые брызги выше голов.
— Чары развеялись, — удивленно произнес каноник. — Вот зачем ты послал священника на убой.
— Чтобы спасти многих, порой надо пожертвовать одного, — отозвался Рух. — Так, кажется, говаривал один странноватый мужик, полторы тысячи лет назад тащась в гору с крестом на плече.
— «Странноватый мужик» — вполне подходящее описание, — усмехнулся каноник.
— Обещай, что бабы не пойдут на костер.
— Не могу.
— Честный ответ, — понимающе кивнул Рух.
— Сделаю, что в моих силах. Следствие установит вину.
— Если понадобится свидетель, ты знаешь, где меня искать.
Бучила замолчал. Все было кончено. Над разоренным городом пошел черный от сажи и пепла косо хлещущий дождь. Небо плакало, смывая людские грехи. Где-то поблизости благим матом орал Бахметьев. Значит, живой. Среди трупов бродила, позвякивая колокольчиком, Никанорова коровенка. От облуды осталось месиво из костей, шерсти и кровавого мяса. Несчастные бабы в изнеможении падали на колени рядом с хозяйкой. Кто-то истерично смеялся, кто-то рыдал. Ни одна уже не останется прежней. Они переродились, стали свободнее, раскрепощеннее, злее, стали более остро чувствовать на вкус этот мир. Возможно, вчерашние крестьянки, затурканные тяжелой работой, забитые мужьями, рано постаревшие, никогда не видевшие любви, стали теми, какими задумал их Бог. Пусть одурманенные, пусть обманутые, но вдруг в этом и есть скрытый смысл? Что, если только пустившие дьявола в душу способны по-настоящему отринуть его?

Эпилог

Анна болезненно морщилась при каждом рывке. Старую телегу мотало по заросшей лесной дороге, и белобородый дед Николай, сидевший на облучке, всякий раз крестился, подскакивая на очередной ухабине или кочке. В телеге, запряженной костлявой заморенной лошаденкой, кроме Анны и деда Николая, ехали трое: конопатая и рыжеволосая девка Ольга, шебутной пацаненок Мишка и их мать, строгая и спокойная Татьяна.
— Далеко еще, дедка? — спросил мальчишка.
— Верст десять с гаком, Мишанька, — отозвался старик. — Доберемся до тракта, гладко пойдем. Терпи.
— Да я чего, я крепко́й. Мамку с сестренкой жалко. И тетку Анну дюже трясем, — сказал парнишка.
Анна посмотрела на мальчишку с благодарностью, поглаживая надувшийся упругий живот. С тех пор, как от рук собственных детей погибла Великая Мать, прошли три полных месяца, дождливое лето иссякло, и осень потихоньку вступала в права с первыми ночными заморозками и ярким золотом березовых рощ. Анна почти не помнила, как выбралась из Ушерска, воспоминания приходили путаными обрывками и ночными кошмарами: пылающий храм; Мать с обожженной мордой, воющая от боли; странная звенящая пустота в голове. Богиня, ради которой Анна жила, растерзанная теми, кому дарила любовь, метание по улицам, бегство через поле и в лес. И диво какое — в городе Анна вроде видела Буренку свою. Правда, издали, может, и обозналась. А потом были долгие недели скитаний: днем Анна пряталась, шла ночью, спеша уйти подальше от Ушерска и собственной совести. От разоренного города уйти получилось, а от совести — нет. Анна знала, кто она и что сотворила. От сумасшествия спасла только зародившаяся внутри слабая жизнь. Все было обманом: и счастье, и любовь, и Великая Мать — все, кроме дитя. Отныне Анна жила надеждой и верила в чудо. И ради чуда была готова на все.
Первое время, пока не появился живот, торговала собой, воровала еду, украдкой снимала ночами сушившееся белье. И шла. Шла на юг в поиске тепла и надежды. Ребенок рос, Анна чувствовала шевеление и настойчивые толчки. Одно знала точно — дите подарено Богом за перенесенные муки и боль. Анна заслужила награду стократ. И было не важно, откуда дитя, было важно, что оно есть, и отныне Анна больше не будет одна в огромном злом мире, полном горя и слез.
Ну, не таком уж и злом. Два дня назад Анну на обочине подобрали добрые люди: суровый дед Николай с внуками и снохой Татьяной, такие же беженцы, как и она, гонимые в путь бескормицей и нищетой. Муж Татьяны погиб в солдатах на далекой, никому не нужной войне, дед Николай начал сдавать, хозяйство стало не по силе вести, вот и собрались в дорогу, сами не зная, зачем и куда. «Там разберемси», — говорил, дергая лохматой бровью, дед Николай. А потом всегда долго молчал, глядя поверх лошадиной спины.
И Анна была благодарна за все — за доброту, за ласку, за последний хлеба кусок, который Татьяна отрывала от детей ради нее. Впервые за долгое время Анна не боялась смотреть людям в глаза.
Лес зажимал дорогу темной стеной, в чаще утробно поухивало, ветер скрипел отмершими ветвями над головой. Пахло грибницей и подгнившей травой. Изредка попадались заросшие бурьяном поля, дважды проехали мертвые заброшенные деревни. Избы стояли покосившиеся, посматривая вслед пустыми глазищами черных окон.
— Страшно тут, — вздохнула Татьяна. — Целый день едем, и ни души.
— Угол медвежий, — отозвался дед Николай. — По этот берег Перетны народишко и раньше не больно селился, а как в пятьдесят первом чума прокатилась, так и вовсе не стало людей. Даст бог, к вечеру доберемся до обжитых мест.
— Трактом надо было ехать, — вставила Ольга.
— Тебя, дуреху, забыли спросить, — усмехнулся дед Николай. — На тракте от Салтанки до Воронихи тати шалят, обозы грабят, режут купцов. Лучше тут кишки растрясти, чем головы под кустик сложить.
— Больно ты, дедушка, умный, — обиделась Ольга.
— Да уж поумнее тебя. — Николай тревожно глянул на небо. Солнце садилось, неумолимо клонясь за зубчатую каемку еловых вершин. — Давай, родимая, выручай!
Лошадка послушно заторопилась, телега запрыгала по корням, Анна закусила губу. В животе становилось все тяжелей, боль нарастала, лоб несмотря на прохладу покрыла испарина. Анна терпела до последнего, но через пару верст все же сдалась. Нутрянку словно полоснуло раскаленным ножом, и она застонала.
— Ты чего, Аннушка? — забеспокоилась Татьяна.
— Ничего. — Анна вымученно улыбнулась. — Устала немножко, видать.
— Отец, останови, — посуровела Татьяна.
— Это зачем? — удивился дед Николай.
— Анне худо совсем.
— Закат скоро.
— Ну и ладно, заночуем, чай не впервой.
— Не надо из-за меня, — взмолилась Анна. — Поехали дальше, дед Николай.
— Поехали-поехали, — поддакнула Ольга. — Я в лесу не хочу ночевать.
— Остановиться надо, — Мишка поддержал мать. — Тетка Анна белая вся! А если помрет?
— Или скинет дитя, — сказала Татьяна. — Нужен тебе, отец, такой грех на душе?
— Грехом больше, грехом меньше, — проворчал дед Николай и придержал лошадь. Справа за деревьями виднелась темная крыша. Телега свернула на едва заметную стежку. Одинокая изба притулилась на краю ярко-желтого нежно шепчущего березняка. С виду крепкая, ладная — бревнышко к бревнышку, — окна заколочены, дверь плотно закрыта, рядом обросший мхом колодец и крохотная банька, живи — не хочу.
— Сидите, я осмотрюсь. — Дед Николай, кряхтя, слез с телеги, взял топор и пошел к дому. Поддел лезвием, надавил, и дверь открылась, издав протяжный душераздирающий скрип. Солнце мигнуло напоследок и угасло, раскрасив горизонт оранжево-фиолетовой полосой. От близкого леса украдкой поползла жидкая темнота, затапливая заросший осокой луг и высыпавшие на опушке одинокие елки.
— Долго дедушка-то, — сказала Ольга, с опаской поглядывая в сторону леса.
— Может, сходить к нему? — предложил Мишка.
— Я те схожу! — пригрозила мать. — Велено на месте сидеть, вот и сиди.
Дверь снова скрипнула, из брошенного дома вышел дед Николай, живой и здоровый.
— Пусто в избе, — сообщил он, беря лошадь под узду. — Мертвец только старый лежит.
— Господи, спаси и помилуй, — перекрестилась Татьяна.
— Заложный? — У Мишки загорелись глазенки.
— Нет, смирнехонький. — Дед подвел телегу к избе. — Слезайте, милости просим.
Анна спустилась на землю. Все тело ломило, в позвоночнике мелко похрустывало, живот налился свинцом. Она следом за Николаем вошла в избу, наполненную тенями и мраком. Пахло старостью, гнилым деревом и отсыревшими тряпками. Из полутьмы выплывали печка, лавки и стол.
— Вон он, голубчик, — указал топором Николай.
Мертвец покоился на грубо сколоченной кровати: скелет, обтянутый сморщенной коричневой кожей; рот распахнут в немом крике, взгляд пустых глазниц устремлен к низкому потолку. Ран видно не было, человек лег и умер, может, от старости, может, с голодухи, а может, болел — кто теперь разберет.
— Такие дела, — растерянно сказал дед Николай. — Надо бы схоронить, негоже так-то лежать. А я, хоть и сам одной ногой в могиле, боюсь мертвяков.
— Я приберу. — Анна шагнула к кровати и без усилий подняла иссохшее тело, веса в нем осталось всего ничего. Ошеломленные Татьяна с Ольгой вжались в стену, и она вышла на улицу. Мишка приклеился следом. Анна удалилась шагов на двадцать к березовой роще и опустила покойника в сухую траву.
— Завтра прикопаем, — пояснила она.
— А ты, знать, не боишься покойников? — Пацаненок смотрел уважительно.
— Бояться надо живых, — вздохнула Анна. — Покойников я навидалась, тихие они и вреда никакого.
— Расскажи про покойников.
— Только не на ночь. Матери с сестрой не надо этого знать.
— А завтра расскажешь?
— Утро вечера мудреней. — Анна ласково улыбнулась и подтолкнула мальчишку к избе.
Наскоро погрызли сухарей, запили водой из колодца и улеглись. Татьяна и дети быстро уснули, знамо дело, устали. К Анне сон не шел, она лежала на кровати мертвеца и вглядывалась в кромешную темноту. Темнота густела и переливалась всеми оттенками черноты: темнота дышала, темнота шептала на разные голоса. О прошлом, о будущем, о том, чего и быть не могло. С тех пор, как умерла Великая Мать, Анна начала разговаривать с темнотой. Отныне темнота всегда была с ней. И темнота никогда не врала. Темнота принимала Анну такой, какая она есть. Какой она стала…
Анна поднялась с кровати, послушала мерное дыхание спящих и вышла в зябкую осеннюю ночь. Дед Николай сидел на крыльце, держа топор на коленях и вглядываясь в затянутый клочьями седого тумана, наполненный мраком замерший лес.
— Не спится? — спросил Николай.
— Как и тебе. — Анна присела рядом на холодную, пропитанную влагой ступеньку.
— Я старый.
— Да и я немолодая уже. Мысли всякие лезут.
— Точно, — качнул бородой Николай. — Я вот только и думаю о своих. Как оно дальше-то будет? Я-то ладно, жисть повидал, а внуки?
— Детей жалко, — согласилась Анна. — Мир злой, черствый, жестокий. Портит, извращает и лжет. Не нужен он им. Я защищу их от мира.
— Это как? — насторожился дед Николай.
— Я сделаю так, что они не будут страдать. — Анна приобняла Николая и свободной рукой всадила нож ему под кадык. Старик дернулся и захрипел, выкашливая черную кровь.
— Спи, дедушка, спи. — Анна уложила мертвеца на спину и вернулась в избу. Татьяне снилось худое, Ольга сладко посапывала, Мишка метался и бормотал, кого-то побеждая в честном бою. Господи, такие красивые, такие невинные… Анна полюбовалась спящими и по очереди, в три быстрых удара, вскрыла им глотки. Изба наполнилась будоражащим запахом крови. Знакомым, сладким, кружащим голову. Анна устроилась среди остывающих трупов, свернулась клубком и долго гладила вздутый живот. За окошком шумела на ветру молодая осинка, и в сплетении веток чудилась рогатая тень. Дите требовательно возилось и пиналось, словно у него было множество мягких пупырчатых ног.
— Тихо, миленький, тихо, — приговаривала Анна. — Мама рядом, мама с тобой.
Темнота укутала ласковым одеялом, в крохотной избушке посреди заповедных лесов Анна наконец-то обрела долгожданный покой. Приближалась зима. Анна чувствовала, что скоро родит. Она ждала. Анна припасла для ребенка море нерастраченной любви и тепла. И много, очень много еды…

Уйти и вернуться

У-у-у, у-у-у… Ка-ак в лесе густом, сидит мавка под кустом. Зубы-ы камнем то-очит, скушать тебя хо-очет. Дитя непослушное, ночку всю ревущее. Ута-ащит тебя, пир закатит до утра. А мы косточки найдем и домой принесем. У-у-у, у-у-у…
Новгородская колыбельная XVI века.

Мыкал бессмертную жизнь, лиха и горя в достатке испил, нацеплял грехов, как репейников волчий хвост. Мудрости не набрался, да научился Зло от Добра различать. Что мне плохо – то Зло, что хорошо – Добро. Оттого спокойнее на черной душе. А потом сижу – зубами скриплю, чую в науке той дьявольский смех.

Год от Рождества Христова 1673-й выдался на редкость небогатым на всякие гадости. Монах, по старой памяти ведущий летописи в отдаленном Спасо-Озерском монастыре, так и записал: «Тишь стояла и спокойствие великое. Снизошла на землю Новгородскую божия благодать…», а потом отложил перо, взял топор и спящими зарубил до смерти настоятеля, дьяка, троих послушников, пятерых чернецов и повесился сам, подарив окрестным крестьянам нежданную передышку от податей и тяжелых работ.
Правда, случалось в тот год и плохое — по весне откуда ни возьмись налетел Гнилой ветер, накрыв три деревни в Белоозерье, превратив людей и скотину в мерзких уродищ. Бунтовали поморы, недовольные введением рыбных паев, налогами и прочими ограничениями исконных свобод. Орали, ругались, грозили переметнуться к шведам, а потом еще и утопили губернатора, вышедшего успокоить народ. Несчастному вспороли брюхо, набили вовнутрь требухи и рыбьих голов и отправили в Новгород. Ждали переговоров. В ответ под Онегой высадился полк морской пехоты при пушках, сплошь головорезы и бывшие каторжники. Поморы разом забыли про переговоры и вольности, присмирели, выдали зачинщиков, поклялись в верности и слезно раскаялись в преступлениях против республики. Обошлось без большой крови, что тоже было необычно по нынешним лихим временам. Голодали снова в тот год. Куда ж без того? Скудные всходы побил внезапный июньский мороз, в июле встала испепеляющая жара, а в августе лили затяжные дожди. Народишко поминал божью волю и дураков, придумавших сажать хлеб в местах, где и крапива дерьмово растет.
В большом мире творились и почудесатее чудеса. В Стокгольмской гавани, в присутствии толпы и самого короля, с помпой спустили на воду новейший линейный корабль «Густав Адольф», трехмачтовую громадину с сотней пушек и экипажем в триста пятьдесят человек. Новый флагман гордо вышел в открытое море, дал приветственный бортовой залп, завалился на противоположный бок и тут же к херам затонул, утащив в пучину половину матросов. Какая-то ошибочка вкралась в мудреные чертежи. С кем не бывает? Над шведами потешались все, кто могли. Новгородские газеты куражились, малюя карикатуры и строча насмешливые стишки. В уличных театрах с превеликим успехом играли пьесу «На дне». Не до веселья было только людям с мозгами в башке. Особенно грустили в новгородском Адмиралтействе, прекрасно понимая, что за первым последуют и другие линейные корабли, которым Новгород сможет противопоставить пяток фрегатов и два стареньких, вросших в доки двухпалубника.
В Англии химик Джон Вокс открыл гремучую ртуть, совершенно новое взрывчатое вещество, и убивать себе подобных во славу божию или по иным веским причинам сразу стало проще и веселей.
В Испании лютовала Инквизиция, подчищая оставшихся в наличии красивеньких баб. Франция грозила соседям войной, немецкие княжества грызлись между собой, грезя объединением, но лишь глубже и глубже увязая в кровавой междоусобице. Папа от нечего делать взялся организовывать пятый Крестовый поход на Проклятые королевства Балкан, населенные демонопоклонниками, ведьмами и черными колдунами. Собрались пять тысяч голодранцев, наемников и бездельников, которых нечем было кормить. В ожидании подкреплений славные крестоносцы принялись разорять окрестности Рима, и папа стойко терпел невзгоды, пока воины Христа не обнесли его виллу во Фраскати, растащив ценности и обесчестив по случайности проживавших на вилле послушниц. Тут уж Крестовый поход волей-неволей пришлось отменить…

Зима свалилась внезапно. Только отгуляли Покров, и на следующий день ударила стужа, превратив хлипкую осеннюю грязь в бугристую корь. Мутное солнце потухло и вморозилось в небеса. На Мсте, дело невиданное, в одну ночь обледенели баржи с товаром, и вырубать их пришлось топорами по пояс в воде. Мужиков меняли каждый час, волокли в баню, хлестали вениками до одури, поили водкой, но все одно трое померли, а у пятерых отказали ноги, и ни знахари, ни лекари ничем помочь не могли. К Новому году снега выпало по колено некрупному воробью, и заледеневшая на три аршина земля при ударе гудела набатом, предвещая очередной голод, вымершие деревни и опухших детей.
Рух Бучила, первейший в мире красавец и доброхот, сидел на краешке возка и по кой-то черт кутался в шубу, пытаясь спасти крупицы напрочь отсутствующего тепла. Смазанные обледеневшим навозом полозья споро скользили по старому тракту, потрескивал наст, мелькали заиндевевшие елки, от распаренных коней клубами валил белесый, едко пахнущий потом туман. Крохотный обоз спозаранку пер в промерзшие глубины Гиблых лесов, оставив теплое жилье, дубовые стены и мягкие постели далеко позади. Графу Воротынскому, крупному помещику и торговцу лесом, обосновавшемуся недалеко от Нелюдова, пришла в дурную башку умная мысль. Хотя как может прийти в дурную башку умная мысль? Дурость как раз и пришла. По лету случилась у графа промашка — удумал он устроить лесосеку к востоку от Хорицкого болота, возомнил себя хозяином, мать его так. И ведь знал, лес тот мавками местными почитаем священным и нельзя там ни деревья рубить, ни кровь проливать. А может, на кровь и был у графа расчет, мол, не станут зеленорожие буянить в намоленном месте. Так примерно и вышло. Приехали лесорубы, затюкали топорами, запалили костры. Мавки вышли робкие, тихие, попросили безобразие прекратить. Ну и были посланы в самые срамные места. Спорить не стали, не стали и кровь проливать, взяли и сломали троим лесорубам хребты. И на опушке оставили, полежать и подумать над поведением своим.
Граф Воротынский собрал отряд и ринулся мстить, но мавки растворились в чаще, куда даже графу хватило ума не соваться. Уязвленный Воротынский бросился жаловаться властям, требовал армию, а лучше сразу и две, но получил отказ и прямой намек больше к мавкам не лезть. В правительстве, окромя дураков, и умные люди встречаются. И опытные допреж, помнящие «Зеленый потоп» 1632-го, когда обозленные мавки подняли восстание и залили кровью землю от Шелони до Ловатьских берегов. С тех пор с лесным народцем предпочитали не связываться, будто и не было их.
Граф от расстройства великого запил, куражился в именье, из пушки палил, а потом попритих. А перед Рождеством вдруг удумал мириться и выслал мавкам четыре воза подарков. А Бучилу уговорил пойти переговорщиком и третейским судьей. Рух особо и не противился. Графское золото разум затмило. Не, а чего? Корове сена надо купить? Избу подновить надо? На счастливую старость отложить надо? И бес ним, что ни коровы, ни старости, ни избы…
Собирались обернуться за единственный день, но на всякий случай запасли мяса, хлеба и горючего масла, чтобы, если что, без проблем костер развести. Подготовились ко всему, кроме скуки смертельной. Из развлечениев только натертая задница, густющие дебри и снег в самых сокровенных местах. Хотя чего ожидал? Сам дурак. С тем же успехом мог у себя в норе сосульки считать. Правда, бесплатно.
Поначалу спасало одно — взялся Рух докапываться до спутников. А их не то чтобы и богато совсем — четыре извозчика, два человека охраны, графский прихвостень одноглазый Кузьма Семыга да проводником крещеный мавка Ефимка Щелгун. Возчики, после сотого за утро вопроса: «а когда приедем?», перестали отвечать и только бурчали неразборчиво в бороды. Охрана стала держаться от Руха подальше, а Кузьма и вовсе убегал, едва завидев, как Бучила направляется поговорить. Крепким орешком оказался только зеленомордый, героически терпящий словесные пытки, отвечающий спокойно и взвешенно. Как неживой. Но ничего, Бучила и не к таким ключики подбирал. Да и полезен оказался мавка в отличие от остальных. По графской указке перед лесом над каждыми санями подняли по шесту с белой тряпкой. Вродь с миром идем, не убивайте сразу, пожалуйста. Ефимка начал ругаться, руками махать и тряпки велел посрывать. Оказалось, у мавок белый цвет означает войну и прочее всякое нехорошее. Едва не погорели по глупости.
— Степан, скоро приедем? — крикнул Бучила угрюмому возчику.
— Скоро, барин, скоро, — глухо отозвался Степан и добавил чего-то про мать, думая, что Бучила не слышит. А может, и не думая.
— Не брешешь? — усомнился Бучила.
— Как на духу. — Степан еще больше ссутулился, видать, удумав спрятаться в тулупе и миновать большую беду.
— Смотри у меня, — пригрозил Рух и выпрыгнул из саней. Обоз тут же погрузился в настороженную зыбкую тишину. Народишко принялся гадать, кто выбран жертвой и кому придется беспричинно страдать. Семыга выматерился и срочно побежал разведывать дорогу. Ну как разведывать… Уйдет вперед на десять шагов, носом покрутит, око единственное пощурит и опрометью назад. Шутка ли, Гиблые леса вокруг, место проклятое и страшное. Пускай самый краешек и самую паскудную нечисть мороз загнал в подземные укрывища до самой весны, но расслабляться здесь смерти подобно. Все здесь чуждо человеку и человеческому. Издревле как повелось — по теплу в Гиблые леса ни ногой, хотя всякому ведомо: и дичи, и гриба, и ягод тут хоть задницей ешь. Но надо выбирать — или ягоды с грибами, или целая задница. Нет, есть, конечно, бедовые головы, сбиваются в ватаги, уходят в гнилые черные чащи на поиски несметных сокровищ, о которых столько сказок рассказывают. Про башни со ступенями из чистого серебра; про горшки, выросшие из земли и полные старых позеленевших монет; про чудские могильники; про лося с золотыми рогами; про озеро с дном, усыпанным самоцветами; про места древних битв; про древние развалины посреди бескрайних лесов. Дураки сказки любят. Иные даже и возвращаются — ополоумевшие, запаршивевшие, с отросшими клешнями и щупальцами. И в сказки отчего-то верить перестают… Рух сам за всю свою длинную и горемычную жизнь далеко в Гиблые леса не ходил. Вроде и страсть как интересно на чудеса поглядеть, а вроде наоборот…
Рух поравнялся с идущим во главе обоза Ефимкой. Мавка, истинное дитя леса, шагал легко и бесшумно, невысокий, Бучиле примерно по грудь, ладный и стройный, одетый в полушубок и меховые штаны. Одежда скрывала самое главное отличие от обычных людей — прозрачную кожу на спине, открывающую на обозрение кости и потроха. Удовольствие от созерцания так себе. На плече короткий лук из дерева, рога и жил, у пояса нож и короткий топор. Землистые волосы, забранные в пучок, напоминали свитые древесные корешки. Лицо с зеленовато-коричневым оттенком словно вырублено из осинового полена, черты резкие, грубые, неестественные, отталкивающие и привлекательные одновременно.
— Ну чего, как обстановка? — нарушил молчание Рух.
— Сам не видишь, Тот-кто-умер? — Мавка не изменился в лице. — Если мы до сих пор живы, значит, Ваэр-тэн-ваар принял нас.
— Кто?
— Ваэр-тэн-ваар, Великий Отец. — Ефимка повел рукой. — Вы называете его Гиблым лесом. Потому что боитесь его.
— А будто не надо? — удивился Рух. — Я сколько себя помню, отсюда только и лезет всякая опасная мразь. Прости, не в обиду.
— Страшись обидеть не меня, страшись обидеть Великого Отца, — отозвался Ефим. — Старики учат, что Великий Отец ничего не прощает. Оттого мои ноги дрожали. Я вернулся спустя четыре зимы, и он меня не убил, а может, просто ему плевать на меня, — в голосе мавки послышалась горечь.
— Мавкины сказки, — фыркнул Бучила и невольно поежился. В лесу сразу стало как будто темней. — Просто лес. Страшный, темный, набитый нечистью до самых краев. Остальное игра воображения не обремененных образованием дикарей. Опять не в обиду.
— Это не так, — возразил Ефимка. — Ваэр-тэн-ваар не обычный лес, ты знаешь это и сам. Он живой. Он наблюдает. Он и не злой, и не добрый. Он просто есть. И дает приют тем, кто почитает его. Своим детям. И маэвам прежде всего.
— Маэвам, — нараспев повторил Бучила. — Люди-то вас просто мавками кличут. Наверно, не нравится?
— Нам все равно, — пожал плечами Ефимка. — Разве тебе интересно, как тебя называют мыши? Вот и маэвам не важно, что люди о них говорят. Мы живем тут с тех пор, как растаял Великий лед и ушла большая вода, какое нам дело до каких-то людей? Вы пришли и уйдете, а мы останемся. И останется Лес. Здесь наш дом.
— А зачем тогда из дома сбежал? — спросил Рух.
— Маэвы свободны, — гордо отозвался Ефимка. — И сами выбирают свой путь. Или путь выбирает нас. У Ефима появились кровники, и ему пришлось уйти к людям.
— Набедокурил немножко? — усмехнулся Рух. Для мавок кровная месть священна и тянется на целые поколения, переходя от отца к сыну, пока плата не будет взята. Взаимная резня, выкашивающая целые племена, обычное дело у них.
— Случилась ссора из-за прекрасной маэвы, — пояснил Ефимка. — Умерли двое, а Ефим остался живой. Родичи тех двоих поклялись отомстить.
— А твои родичи?
— У Ефима никого нет, — понурился маэв. — Так уж случилось. Иначе бы Ефим не ушел. Придет время, и Ефим вернется, прекрасная маэва с глазами цвета ольховой коры ждет его возле ручья.
— Так ее, поди, замуж уж выдали, за какого-нибудь жирного старика.
— Значит, он умрет, — просто сказал маэв и вдруг замер, уставившись куда-то наверх.
— Что там? — спросил Рух, не наблюдая ничего, кроме шишек и еловых лап.
— Левее сломанной вершины.
Бучила присмотрелся и увидел свисающую с голой ветки замысловатую плетенку из хвороста.
— Рядом селение. Маэвы предупреждают, — обронил Ефим.
— Что за племя? — напрягся Рух и дал отмашку обозу. Люди в мавках не разбираются, считая их всех на одну рожу, но на деле лесной народ разделен на сотни, а может, и тысячи племен, объединенных в десятки союзов. Лет сто назад Новгородский университет попытался систематизировать и описать мавские племена, но слухи и домыслы противоречили научному методу, а единственная экспедиция, отправленная к Ильменю, исчезла бесследно. С тех пор ученый пыл поостыл.
— А я почем знаю? — Ефимка опустил руку на оголовье топора. — Раньше тут была земля виакаров, но знак вроде не их.
— Зачем остановились? — К ним подошел Кузьма, держа наперевес тяжелый мушкет.
— Ефимка друганов закадычных сыскал, — сообщил Рух. — Говорит, селение рядом.
— Наши мавки? — с придыханием спросил Кузьма.
— А вот сейчас и узнаем, — отозвался Рух и свернул на малоприметную тропку.

И ничего не узнал. Затейливо вьющаяся через буреломы тропа вывела к трем неприметным полуземлянкам. Мимо пройдешь — не заметишь, если бы не вороний грай и кровь, примерзшая на снегу. Первая мавка — вроде мужик, но это не точно — лежал ничком возле остывшего кострища. Головы не было. Живот вспорот, потроха растащены по сторонам. Жирные вороны неуклюже прыгали вокруг, дрались и поочередно запускали клювы в розовое нутро.
— Кыш, проклятые, кыш, — махнул рукой Бучила и вытащил пистоль.
Самая наглая из ворон скосила черную бусину глаза и насмешливо каркнула.
— Пошла вон! — Рух попытался пнуть оборзевшую птицу, промазал и чуть не упал. Стая тяжело снялась с места и расселась на ближайших верхушках, затеяв хриплую перебранку.
— Кэрхи говорят, ты хочешь отнять у них еду, — совершенно серьезно сказал оказавшийся рядом Ефим.
— Ты еще громче можешь орать? — поморщился Рух.
— Тут безопасно. — Маэв остановился над трупом. — Если кэрхи пируют, значит, больше никого рядом нет. Кэрхи умные.
— Были бы умные, не клевали мертвечину мороженую, а улетели бы на хрен на юг, как все нормальные птицы, — огрызнулся Бучила.
Чуть дальше, возле ската землянки, лежало еще тело. И тоже без головы.
— Ну чего тут? — Подкравшийся Кузьма выматерился, увидев мертвецов и напитавшийся алым истоптанный снег.
— Срань обычная, — сообщил Рух. — Мавки мертвые, и голов нет.
— Туда и дорога, — брезгливо сплюнул Кузьма.
— Злой ты, — вздохнул Бучила.
— Они, что ли, добрые? — огрызнулся Кузьма. — Семя сатанинское.
— Слыхал, Ефим? — окликнул Бучила. — Ты семя сатанинское.
Маэв не ответил, медленно обходя землянки по кругу и внимательно поглядывая под ноги.
— Семя сатанинское и есть, — буркнул Кузьма. — Убийцы, воры и язычники все как один. Проклятые дикари.
— А чего ты тогда поперся с подарками к ним? — изумился Бучила.
— Не своей волею. Его сиятельство граф приказал, я и пошел. Надо же за порядком следить. В обозе, шутка ли, товару на тыщу гривен серебром. А твоя слава известная.
— Чем плоха? — насторожился Рух.
— Нету доверия, — прямо сказал Кузьма. — Слухи разные ходят, один хуже другого. Я его сиятельство отговаривал связываться с тобой. Да больно барин упрям.
— Ах так, — обиделся Бучила. — Мавки злыдни, мне доверия нет, один ты, что ли, святой?
— Святой не святой, — Кузьма неопределенно повел плечом. — Не обо мне разговор.
— И что за слухи? — полюбопытствовал Рух.
— Что душегуб ты, проходимец и лиходей, — пояснил Кузьма. — С нечистью и ведьмами дружбу водишь, погряз с ними в блуде и содомском грехе.
— С ведьмами или с нечистью?
— А со всеми. Может, слухи и привирают, а сам знаешь про дым без огня.
— Смелый ты мужик, Семыга, — восхитился Бучила. — Посередь Гиблых лесов хаешь вурдалака. Не боишься, что башку оторву?
— Захочешь — оторвешь, — запросто согласился Кузьма. — Но я его сиятельству поклялся верой-правдой служить. Вот она правда и есть.
— Пф¸ надо же, правда, — фыркнул Бучила и отдернул сальную шкуру на входе в землянку. В лицо ударил смрад мочи и немытого тела. Тусклый дневной свет чуть разбавил царящий мрак, проявив лежанки, покрытые мехами, связки шкур и очаг, выложенный из крупных камней. Грубые, вручную лепленные из глины горшки. Пучки трав под потолком. Дешево и со вкусом. Возле потухшего очага лежала обнаженная мавка без головы. С титьками и всем прочим необходимым по женственной части. Все как у людей. Ну почти. Суродовали страшно ее. Дальше, у стены, скорчились тела двух ребятишек. Голов, естественно, не было.
— Дикари, варвары, — пробубнил за спиной Кузьма. — Голая, прости меня Господи, бесстыдница. Тьфу, срамота.
— Будто наличие портков есть культура, — возразил Рух. — Древнегреческие философы, например, все с голой жопой ходили и не знали стыда. А какое наследие оставили! Ты Аристотеля читал?
— Бог миловал от бесовского чтения, — перекрестился Кузьма. — Язычники они были, писали гадости всякие, и жаль, что книжонки эти все не пожгли.
— А вот если бы читал, знал бы, что простота есть высшая мудрость. Думаешь, мавки по глупости голыми в жилище сидят? Ничуть не бывало. Тут житейская сметка. В землянке натоплено — жуть, одежа вмиг промокает. Выскочил на мороз и хана. Кровью захаркаешь. Вот и думай, кто дурак, а кто умный.
— Ага, большого ума надо перед детишками в чем мать родила щеголять, — уперся Кузьма.
Рух спорить не стал, отступил и зачем-то расправил кусок ткани, закрывая проход.
— Все мертвые, — сообщил подошедший Ефимка. — Пятерых насчитал.
— И тут трое, — кивнул на землянку Рух. — Кто это их?
— Ваэр-тэн-ваар не ведает жалости, — отозвался маэв. — Раз они умерли, значит, были слабы. Слабые всегда умирают, так ли важно, кто их убил? Если начать перечислять опасности Великого леса, управимся только к весне.
— И головы отрубили, — вставил Кузьма. — Вот она, дикость! Где это видано?
— Отрубленные головы — это хорошо, — сказал Ефим. — Значит, убивали добрые алиэтоли.
— Кто? — не понял Бучила.
— Алиэтоли, — повторил Ефим и на мгновение задумался. — Так маэвы называют других, способных мыслить и говорить. На ваш язык можно перевести как «почти как мы».
— Почти как вы?
— Почти, — кивнул Ефим. — Не такие умные и красивые, как маэвы, но близко, в отличие от нечисти и всяких страшил. И этих маэвов убили алиэтоли, чтящие законы Великого леса. Один из первых законов велит отрубать головы, чтобы мертвые не поднялись, а их души не превратились в умертвий.
— Весело тут у вас, — усмехнулся Бучила. — Но здраво, того не отнять. А головы где?
— Воины забирают головы, иначе как доказать, что ты победил? — удивленно пояснил маэв. — Оттого меня всегда забавят люди, хвастающиеся сотнями убитых врагов.
— Снова резонно, — кивнул Рух. — А Кузьма говорит, будто варвары вы. А тут вон как тонко продумано.
— Варвары и есть, — буркнул Семыга и поспешил к обозу. — Уходить надо. И быстро.
— А вот тут соглашусь, — кивнул Бучила и пошел следом за ним. Вороны вновь всполошились и подняли хай.
— Да ни кусочка не взял, хер ли орете? — погрозил им Рух кулаком. Мысли в голову лезли одна поганей другой. Нет, от Гиблых лесов сложно было сладких пряников ждать, и так за день почитай ничего не случилось, спасибо Господу или кто там заведует такими делами. Побитые мавки всего лишь цветочки, и неизвестно, какие ягодки вызревают в чащах и тайных урочищах…

От вырезанного селения отъехали совсем ничего, и на тебе, ягодки ждать себя не заставили. Зелененькие такие, злобные и крайне опасные. Обоз вытянулся по краю огромной болотины, усеянной островками мертвых берез, и тут же из зарослей, словно из-под земли, народилось множество быстрых теней. Даже иней с веток не сыпался, Рух и ахнуть не успел, хоть и зыркал аки сокол по сторонам. Охрана даже не дернулась. Мавки, числом около десятка, выскочили на обочину и замерли: внимательные, настороженные, вооруженные до самых зубов луками, копьями и топорами. У двоих старинные пищали с фитильным замком. Прогресс и развитие, етишкиный род. У каждого на груди намалеван оскаленный волк. Ну или осел. Художник явно не из талантливых был. Кузьма было дернулся, начал поднимать ствол, но Рух положил руку на плечо и ласково попросил:
— Тихо. Не надо.
— Убьют, — Кузьма внезапно охрип.
— Ага, а пальнешь, тут они тебя в задницу целовать по очереди начнут, — веско возразил Рух. — Хотели, давно бы убили. Если сразу стрелами не засыпали, значит, хотят сначала поговорить. А потом уже и убьют.
Семыга тихонечко всхлипнул.
— Саратоки, — шепнул за спиной Ефим. — Лучшие охотники края Великого леса.
Мавки разошлись, и вперед выступил высокий воин с косым шрамом от левого уха, через всю щеку, ко рту. Острые, внимательные глаза остановились на Бучиле, и воин гортанно, с непривычным напевным акцентом спросил:
— Люди? Кто такие и зачем пришли?
— По случайности забрели, зла не замышляем, — стараясь не делать резких движений, ответил Бучила. — Ищем мавок со знаком красного солнца и белой руки.
— Со мной говори, — дуриком сунулся неугомонный Кузьма. — Я тут за главного, и посему…
— Не шуми, — перебил маэв. — Я вижу, кто главный, чувствую. — Он потянул морозный воздух тонким носом. — Смертью пахнет. И силой. Кто ты?
— Вурдалак, — Рух не стал врать, будто он французский король.
— Интересно, — улыбнулся, показав мелкие зубы, маэв. — Предатель, несколько людей и оживший мертвец. Подходящая компания для Гиблых лесов.
— Я не предатель, — с вызовом отозвался Ефим.
— Ну конечно, как может быть предателем маэв, сбежавший из Леса и променявший веру предков на поклонение распятому человеку? — Воин смежил веки. — Но это не важно сейчас. Ищете маэвов со знаком красного солнца? Это племя логноров. Зачем они вам?
— Откуп везем. — Рух кивнул на груженые сани. — По лету ссора вышла возле Хорицкого болота, лесорубам спины сломали. Вот виновник раскаялся и подарки логнорам эти драным послал.
— Слышал про это, — кивнул воин. — Логноры хвалились победой. Значит, виновник мудрый человек.
— Худой мир лучше доброй войны, — изрек Рух умную мысль.
— Так у вас говорят? — Глаза маэва блеснули. — Вот поэтому наши народы никогда не договорятся. Маэвы живут в постоянной борьбе, война для нас никогда не кончается. Вот и сейчас на нашу землю пришла большая беда. Вы видели разоренное поселение.
— Кто это сделал? — спросил Рух.
— У маэвов много врагов. — Лицо воина окаменело. — И маэвы враги друг другу. Так повелось. И вас, людей, это не должно волновать. Ваш путь свободен. — Воин указал рукой направление. — За тем перелеском река, пойдете по льду на восход, к вечеру достигнете земель логноров. Чтобы не заблудились, я пошлю вперед разведчиков, они укажут дорогу дымом. Виараантэш.
Он повернулся к своим, подозвал двоих и что-то быстро зашептал. В одном из воинов Рух, к удивлению, опознал вполне симпатичную бабенку. Воины выслушали, закивали и скрылись за елками. На спине у маэвы был приторочен меховой мешок, из которого торчала голова улыбающегося ребенка. Чудны дела твои, Господи. Следом за ними исчезли и остальные. Были, и тут же лес проглотил.
— Какие вежливые и хорошие, хм, люди, — восхитился Бучила. — И дорогу показали, и головы не отрезали.
— Отрежут еще, попомнишь меня, — буркнул Кузьма. — Кто его знает, чего у дикарей на уме.
— А ты что скажешь, предатель и крестопоклонник Ефим? — спросил Рух.
— Я не предатель, — отозвался маэв. — И не будем об этом. Если нам показали дорогу к логнорам, словам можно верить. Саратоки и логноры союзники, и договор не нарушат, даже зная, что за груз мы везем. Хотя зимой могут прирезать за горсть зерна, время голодное.
— Прямо все такие честные. — Рух дал отмашку обозу и первым пошел по следам ушедших разведчиков.
— Честь — все, что есть у маэвов, — гордо сказал Ефим.
Болотина осталась за спиной, черный и угрюмый бор начал потихоньку редеть, в плотной стене леса появились просветы, путь ощутимо пошел под уклон. Ледяное зимнее солнце начало потихоньку сползать к горизонту, на грязный снег легли длинные тени. Впереди, за вершинами, поднялась тонкая струйка серого дыма. Маэвы подали обещанный сигнал. Не успели отмахать и ста саженей, как тонкая струйка превратилась в густой черный столп, уходящий в безбрежные морозные небеса.
— За дураков нас держат? — хмыкнул Бучила. — Будто сразу неясно было, куда идти. На хрена весь лес поджигать?
— Странное дело, — поддакнул Ефим. — Маэвы скрытный народ. Возможно, саратоки сошли с ума. Или думают, мы слепы.
Через полверсты лес расступился, и Рух увидел полосу чистого снега, крутой дугой уходящую вдаль. Река. Самый лучший зимний путь в этих краях. Берега крутые и песчаные, но следы маэвских разведчиков вывели к удобному пологому спуску. Рядом, на откосе, гудел и плевался искрами огромный костер. Мавки, крайне довольные собой, суетились вокруг и швыряли свежие еловые лапы в огонь, издали похожие на беснующихся чертей.
— Вы чего, ошалели? — спросил Рух, как только поравнялся с поджигателями. Снег вокруг плавился и шипел. В лицо била волна нестерпимого жара.
Мавки залепетали в ответ на своем певучем и мелодичном наречии. Маэва с ребенком за спиной оживленно зажестикулировала.
— Говорит, хотели дать знак логнорам, чтобы те готовили празднество. Ну и перестарались слегка, — перевел Ефим.
— Заставь дураков богу молиться… — Рух тяжко вздохнул и заскользил по скату на присыпанную снегом гладь. Потопал ногой. Лед встал основательный, не меньше чем в полторы ладони толщиной, сани пройдут без проблем. А то бывали случаи, видел, как телеги проваливались во внезапно открывшуюся черную полынью. И лошади… лошади так истошно кричали…
Сани растянувшейся цепочкой спустились на лед. Речка была всего ничего, узкая и прямая, зажатая косогорами, елками и больными искривленными соснами. Но здесь, даже на столь малом просторе, уже дышалось свободнее, Гиблый лес, пусть на мгновение, будто разжал свою мрачную хватку. Обоз бодро зашуршал по насту, возчики сразу повеселели, перекидываясь грубоватыми шутками. Маэвы-разведчики то убегали далеко вперед, то возвращались, внимательно оглядывая берега. Их словно что-то тревожило, но, встречаясь взглядом с Рухом, они всегда беспечно улыбались и приветливо махали руками. Дымный столб позади почти иссяк и расползся на ветру в слоистые облачка. Рух пропустил тот момент, когда почувствовал чужой, неотрывно следящий взгляд.
И тут Бучила увидел. За спиной, на левом, самом высоком берегу, едва различимые на фоне заснеженных веток, застыли два всадника на низеньких лохматых конях. До всадников было совсем недалеко, саженей с полста, и Рух вурдалачьим зрением рассмотрел их сполна. Паукообразные, тощие, с вытянутыми узкими башками и огромными, чуть не на половину лица пустыми глазищами в обрамлении черных вздувшихся жил, одетые в вышитую кожу и крашеный мех. У ближнего к седлу приторочены две заиндевевшие головы. Подленькие мурашки сменились ознобом.
— Кузьма, — позвал Рух. — А ну, погляди. Гости у нас.
— Не вижу. — Семыга прищурился. — А, вижу. Конные вроде…
Второй всадник дернулся, будто поплыл, и Рух увидел натянутый лук.
— Ходу, ходу! — неистово заорал Рух и не успел. Истошно свистнула стрела, и возчик на последних санях подавился хрипом и упал под полозья.
— Чудь! Чудь белоглазая! — завопил Бучила, прыгнул на место упавшего мужика и стеганул зафыркавших лошадей. — Гони, кому жизнь дорога!
Бахнуло. Кузьма вроде дурак дураком, а пальнул навскидку, не целясь. И, естественно, не попал. Разве белочек насмешил. Всадники растворились в лесу, оставив после себя искристую снежную взвесь.
Обоз взорвался криком и воплями, защелкали кнуты, заскрипели полозья. Господи, толку-то? Груженые сани едут чуть быстрей неспешно идущего человека. Мимо, в обратную сторону, промчался Ефим.
— Куда, полудурок? — заорал Рух и осекся, подавившись порывом холодного ветра. Ефим не ответил, сигая через снежные заносы, словно завзятый заяц-русак.
— Точно ли чудь? — прохрипел бегущий рядом Кузьма.
— Точнее некуда, — подтвердил Бучила. — Во всех подробностях рассмотрел.
— Прям успел, — не поверил Семыга. — Со страху тебе чудины привиделись. Мавки это. Заманили в удобие и тепленькими возьмут. А я говорил. Наш-то дикарь прикормленный, глянь, убежал.
Рух оглянулся. Ефимка и правда был уже далеко, но теперь, отчего-то, мчался назад. Засратый цирк.
— Да вон он, обратно бежит, — крикнул Рух. — И эти при нас.
Двое маэвов-разведчиков и правда никуда не делись. Смущало одно — оба еще больше расплылись в довольных улыбках и что-то горячо обсуждали между собой.
— Точно, чудь это, — доложился подбежавший Ефим и продемонстрировал тонкую стрелу с рябым оперением и кусочками кожи и плоти, налипшими на железный, хищно зазубренный наконечник. — Вот, гляньте, тут не спутать.
Он ткнул в костяную свистульку под наконечником.
— Такие только у них. Проклятые грязные скейда.
— Вот не хватало! — Кузьма матерно выругался, пытаясь на бегу перезарядить ружье, но лишь бестолково просыпая драгоценный порох на снег. — Сколько их там?
— Видел двоих, — нахмурился Рух. — Но где двое, там и орда.
Ну и как в ублюдское блюдечко с яблочком поглядел. Кузьма, оглянувшийся назад, хрипло завыл и рванул обгонять еле плетущиеся повозки. Рух зыркнул через плечо. Далеко позади с заснеженного берега на речной лед скатывались десятки крохотных черных фигур. Ну все, допрыгались, м-мать! Чудь белоглазая — поганый колдовской народ из самых глубин Гиблых лесов. Убийцы, людоеды и палачи, ищущие удовольствие в пытках и воплях истязаемых жертв, во славу своих темных богов. Падальщики по сравнению с ними — малые дети.
— Не уйдем! Не уйдем! — перепугано крикнул кто-то из возчиков.
— Заткнись, Еремей! — завыл Кузьма. — Знай гони, бог не выдаст, свинья не съест!
«Еще как съест», — подумал Рух, нахлестывая недовольно фыркающих коней. Тут гони не гони, конец один, чай, не на удалых тройках летим. Неспешные обозные лошадки не превратятся вдруг в лихих рысаков.
Под полозьями подозрительно скрипнуло, но Рух, по запарке, внимания не обратил. Из-под едущих впереди саней брызнула вода, и по льду зазмеилась длинная трещина.
— Стой! Стой, кому говорю! — истошно заорал Рух, выскочил из саней и бросился бежать, путаясь в шубе. Под ногами зачавкало. Интересно, глубоко тут? Если вурдалака в ледяную воду затянет, оттает он по весне? Проверять не хотелось. Мельком оглянулся. Россыпь темных фигурок приблизилась, в скудных лучах заходящего солнца сверкала морозная сталь.
— Какое стой? — Перед глазами выросло перекошенное лицо Кузьмы. — Ошалел?
— Лед ломаем! — Бучила сдернул ближайшего возчика и швырнул вперед. — Не видишь? Дальше не проедем!
— Груз хочешь бросить? — оскалился Семыга. — Я за него головой отвечаю!
— Ну так и отвечай! Я и тебя на причинном месте вертел, и груз твой, и хозяина твоего! — вызверился Рух и заорал следующему возчику: — Беги, дурак!
Мужики упрашивать себя не заставили, дружно попрыгали с облучков и задали стрекача. Кузьма нелепо подпрыгивал у брошенных саней, грозил кулаком, матерился и угрожал. Хорошо хоть перезарядить мушкет не успел. Ведь непременно бы в спину пальнул…
— Слышь, полудурок! Эти еще поедут! — прокричал Рух, оказавшись у первых саней. Повозка стояла на сухом, лед впереди был нетронут и тверд. На речных зимниках так и бывает. Сани, идущие в голове, потихоньку давят на лед, тот дает слабину, а потом раз, и следующая телега может в один момент ахнуть на дно. Раков и русалок кормить.
Семыга оборвал матерный крик и подошел, недоверчиво щурясь. Возчики, охрана и мавки бежали что было сил.
— Чего уставился? Спасай хозяйское добро! — приказал Бучила и рванул следом за остальными. Только снег заскрипел. Бросать Кузьму на растерзание было жалко. Тем более бросить всегда можно успеть… В спину понеслись улюлюканье и ужасающий вой.
Семыга прыгнул в сани боком, заорал, и повозка сдвинулась с места.
— Выручайте, милыя! Эгегей!
Ошалевшие тягловые лошадки на первых порах умудрились обогнать улепетывающего во все лопатки Бучилу, но быстро сникли и перешли на обычный размеренный шаг. Рух оглянулся. К пешей чуди добавились конные. Их было мало, примерно с пяток, и обгонять основную погоню они не спешили, держась чутка впереди остальных. Над головой мерзко свистнуло, и черная стрела упала в сугроб. Вторая, на излете, ударила в спину. Шуба выдержала. Спасибо, шубонька, жаль расставаться с тобой. Рух скинул шубу, мешающую бежать, и рванул налегке. Лучше спиной стрел наловить, чем если чудь догонит и шкуру спустит живьем. На радужный исход предстоящей схватки Рух не рассчитывал. Чудь в бою страшна и умела, возчики и охрана им не чета, сожрут, как малых котят. Бучила с мавками, может, и потягаются раз на раз, а все одно их задавят числом. Вся надежа только на брошенный груз…
Дикие вопли за спиной внезапно оборвались. Рух повернулся. Чудь добралась до саней и уже срывала дерюги. Вот бы лед проломился сейчас… Ага, как же, мечтай… Послышались недоверчивые возгласы, сменившиеся радостными криками, чудь рылась в грузе, забыв о погоне и беглецах. Будь повозки забиты золотом и самоцветами, столько восторга бы не было. Еще бы, такая удача, целая куча жратвы, настоящее сокровище по нынешним временам. Зимой люди и те голодают, со своим трехпольем, стадами и огородами, чего уж говорить о лесных племенах. Чудь на конях, видать главные, повелительно заорали, тыкая под копыта. Ага, поняли, твари. Хотела кошка сметанки задаром сожрать…
Чудь засуетилась, забегала. Похватали под узду храпящих коней и осторожно потащили назад, подальше от трещин и выступившей воды. И удачливые суки какие! Аж завидки взяли. Первые двое саней целехонькими ушли, и только под третьими все ж таки с треском проломился тонкий ледок. Сани принялись крениться назад, но чудь подскочила со всех сторон, навалилась, и сани спасли. Кто-то провалился в речку, поднялся хай до небес, один выбрался сам, а второй все же утоп. Ему пытались подсунуть копье, кидали веревку, но близко никто подойти не рискнул. Понятно, пущай пропадет, чем с собой утянет кого-то еще. Рациональность, мать ее так… Все происшествия уложились от силы в минуту. Лед окончательно треснул, и реку перегородила саженная полынья.
Рух обернулся к своим и увидел, как сани с Кузьмой исчезают за поворотом. Неужели спаслись? Хер там бывал. Чудь опять завопила, забегала вдоль полыньи, конные что-то кричали, и тут одна прыткая тварь сиганула через пролом.
Сука, сука, сука… За первой последовала вторая. Еще и еще. Всего набралось с десяток дурных прыгунов. Остальных сдержали гортанные оклики конных. Бучила бросился бежать, подгоняемый криками. Да когда это кончится? Господи, ну за какие грехи? Рух поскользнулся, грохнулся, вскочил и снова рванул. На бегу оглянулся, преследователи уже дышали в затылок. Шустрые, сволочи. Твою мать, твою мать… Основной отряд чуди спешно уходил в обратную сторону. Ясное дело, столько хапнули добра, теперь бы домой утащить…
Бучила наподдал что было сил, вихрем вылетел за поворот и увидел сани, раскорячившиеся чуть впереди. Вокруг столпились перепуганные, уставшие, измотанные люди. Глаза дикие, бородищи в соплях, потищем разит за версту. Река сузилась саженей до трех, сверху нависли высоченные, увитые корнями, снежные кручи.
— Чего встали? — Рух заполошно замахал руками.
— Тебя ждем, — прохрипел Кузьма.
— Не могем больше, — сообщил дородный немолодой возчик. — Все, на хрен, отбегались. Здесь и помрем.
— Сукины дети. Помирать они, блядь, собрались. — Рух обреченно рванул из-за пояса пистоль. — Помирать тогда подано, извольте к столу.
Он развернулся и пальнул в вылетевшую из-за речного изгиба чудь. Рука тряслась, как у юродивого, и пуля ушла в белый свет. Из поднятой снеговой взвеси вынырнули враги — ужасные, ощеренные криком, покрытые костяными наростами рожи. Безгубые и безносые молочно-белые хари. В глаза, в глаза не смотреть… Хотя какая уже разница… За спиной приглушенно захлопало, у бегущего первым чудина в груди выросла стрела, и он кубарем покатился по льду. Еще один захромал, получив стрелу куда-то в бедро. Третья стрела воткнулась в обтянутый кожей, украшенный костяной мозаикой щит. В ответ тоже брызнули стрелы, позади кто-то истошно завыл. Ну все, щас потеха пойдет… Рух выхватил верный тесак. Чуди осталось не больше десятка, есть шанс, есть…
И тут наверху, на обоих берегах, появились темные фигуры. Мавки. Звонко захлопали тетивы, и набегающую чудь накрыло смертоносным дождем. Лед усеяли трупы, похожие на подушечки для иголок у дельной швеи.
— Благодарю, что заманили тварей! — Тот самый маэв, со шрамом на все лицо, приветливо поднял правую руку. — Мы наблюдали за вами. Замечательная погоня!
— Чего? Заманили? — изумился Бучила и тут же поперхнулся. — Ты, морда зеленая, специально по реке нас послал? Стой, сука. И костер драный для этого развели? Чтобы чудинов привлечь?
— Поосторожней со словами, Тот-кто-умер-и-может-умереть-еще-раз. — Воин спрятал улыбку. — Я честно указал дорогу к логнорам, пускай и не самую короткую, но на вашем месте я был бы чуточку благодарней. Все остальное случайность. Поганые скейде появились в наших землях вчера и принялись убивать. Их много, нас мало, мы могли лишь наблюдать. Или погибнуть. Мы выбрали первое. И тут появились вы.
— Ага, и ты решил выманить чудинов на обоз, — выдохнул Рух. — Знал, что они нас прикончат, заберут груз и сразу уйдут. Ясное дело, добыча невиданная. Все просчитал.
— Думай, как хочешь, Тот-кто-умер-но-много-говорит, — пожал плечами маэв. — Путь к логнорам открыт. Идите. Отныне всякий маэв ваш друг и должник. Проводники останутся с вами. А мы еще успеем пощипать ублюдков скейде за хвост, пока они не ушли далеко. Прощайте. Виараантэш. Пусть Ваэр-тэн-ваар хранит вас.
И мавки снова исчезли. Оба берега опустели, остались только елки, особенный, кислый запах свежепролитой чудской крови и снег. И люди, чудом сохранившие жизнь.
За спиной раздался сдавленный стон. Рух обернулся и увидел Кузьму, бессильно привалившегося к саням. Из руки мужика торчала стрела.
— От суки, все ж подстрелили, — пожаловался Семыга, пошатнулся и тут же упал. К нему коршуном метнулась маэва с ребенком на спине.
— Уйди, сатанинское отродье, уйди, — захрипел Кузьма. В руке маэвы появился короткий кинжал, лезвие вспороло рукав полушубка. Столпившиеся вокруг мужики зашептались и закрестились. Стрела угодила повыше локтя, и от наконечника, к кисти и к плечу, расползлись жуткие черно-зеленые полосы.
Маэва что-то быстро застрекотала.
— Отрава, — перевел Ефимка. — Скейде на такие пакости мастера.
— Угораздило, м-мать, — выдавил Кузьма. — Выходит, помру я теперь?
— Руку надо рубить, — авторитетно заявил Бучила, известнейший на всю округу лекарь и костоправ, и потянулся к тесаку.
— Иди в жопу, — простонал Семыга. — Лучше подохнуть, куда я без руки?
Маэва снова защебетала.
— Рубить толку нет, — перевел Ефим. — Яд уже в крови.
— Помрешь ты, Кузьма, — вздохнул Рух. Мужика было жаль. Вроде и дурак, а все одно человек.
— Руби, Заступа, руби, — взмолился Семыга. — Херачь по плечо… Вдруг повезет…
Он закашлялся, на губах выступила алая пена.
Маэва скинула мешок с ребенком на снег и принялась рыться в нашитых карманах. Обрадованно пискнула, вытащила крохотный, плотно закупоренный туесок из бересты и затараторила, аки сорока.
— Яд скейде хорошо известен маэвам, — перевел Ефим. — Страшный и смертоносный — ночной цветок и сок из печени клёцера. У маэвов есть противоядие.
— Так чего ж вы молчите? — вспылил Рух. — Заливайте в глотку или куда там нужно это дерьмо заливать!
— Нет. Нет… — Кузьма пришел в себя и напрягся. — Убери свое варево, лесная ведьма, убери…
Рух с Ефимом без труда подавили вялое сопротивление, маэва сжала Семыге скулы и вылила жижу, напоминающую деготь, в открывшийся рот. Кузьма поперхнулся и свился в клубок. Хрустнули кости. Семыга застыл.
— Ого, все же подох, — удивился Бучила. — Это точно противоядие? Деваха ничего не напутала? Или это, если перефразировать народную мудрость: «Что мавке хорошо, то человеку верная смерть»?
Рух нагнулся, сломал стрелу и ударом выбил наконечник с другой стороны.
Кузьма дернулся, напугав Бучилу, засипел и зашарил руками вокруг. Вскрикнул и снова обмяк. Черно-зеленые нити, расползшиеся от раны по венам, исчезли. Кровь на морозе превратилась в густую застывшую слизь.
— Тихо-тихо, — успокоил Бучила.
— Живой я, живой, — засипел Кузьма. На лбу у него, несмотря на лютую холодищу, выступили крупные капли.
— Видать, и правда живой, — рассмеялся Рух. — Мавку благодари.
Мелкий маэв выпутался из мешка, встал на ножки, подошел вперевалочку и, тыча пальчиком в рану, спросил на одинаковом для всех детей языке:
— Дада, бо-бо?
— Бо-бо, — согласился Бучила, пошарил в карманах и протянул ребенку кусок хлеба с налипшими еловыми иголками. — На-ка вот, гостинчик лисичка передала.
Ребенок благоговейно, словно невиданную драгоценность, принял подсохший мякиш, укусил и тут же расплылся в довольной улыбке.
— Мировой пацан, — сказал Рух Ефимке. — Матери передай.
Ефим переговорил с маэвой, и та разразилась длинной эмоциональной тирадой.
— Говорит, это не мальчик, а девочка, — улыбнулся Ефим.
— Черт, — сконфузился Рух. — Прошу прощения, этих детей хер разберешь.
— А еще сказала, не надо хлеба давать. Подачки делают маэвов слабыми. А слабые или умирают, или сбегают к людям. Ах сука, это она про меня!
Девчонка присела рядом с Кузьмой и принялась тыкать ему в рожу недоеденным куском.
— Да кушай, кушая сама, — виновато улыбнулся Семыга. — Вон тощая какая. А я обойдусь, я обожратый.
Он закряхтел и поманил Руха:
— А ну, помоги.
— Лежал бы, малахольный.
— Опосля полежу. — Кузьма схватился за протянутую руку и встал. Солнце скатилось за зубчатую каемку бескрайних лесов, на небе высыпали первые звезды. От мороза трещали деревья, дыхание обращалось в искрящийся пар.
— Холодно как, брр, ща согреемся. — Кузьма запустил руки под рогожу, вытащил горшок горючего масла, сбил сургуч и принялся щедро поливать уцелевшие сани и груз.
— Ты чего удумал? — удивился Рух. — Мавское пойло отшибло мозги?
— Не мешай, надо так. — Кузьма вылил остатки и защелкал кресалом. Вылетела искра, и телегу затопил синий огонь, через мгновение превратившийся в облако жаркого пламени.
— Назад, назад, я сказал! — заорал Кузьма бросившимся тушить огонь мужикам и пошатнулся. Не упал лишь потому, что Бучила руки подставить успел.
— Надо так, надо, — зашептал Кузьма. — Не возьму греха на себя. Они-то ишь, жизнь мне спасли, а я… Надо так, слышишь? Они же как мы… Никакие не звери…
— Совсем херово с башкой? — спросил Рух.
— Ты не понимаешь. Не понимаешь… — Кузьма с неожиданной силой вцепился в рукав, притянул Бучилу к себе и горячо зашептал: — Граф худое задумал. Решил мавкам отмстить. В обозе отравлено все. Отравину редкую заказал, которая кого хочешь возьмет. Испытанную. От нее противоядия нет. Сказал, звери они, хищники, а хищников надо травить. И я ему верил. Верил.
— А теперь совесть взыграла?
— Совесть, — выдохнул Семыга. — Не могу я так, не могу. А еще мысль знаешь какая пришла? От мавок, если не трогать, беды почитай что и нет. И чуди белоглазой они первейший заклятый враг. Стоят между нами и чудью. Если мавок потравим, что будет тогда? Откроется прямая дорога чуди и на Нелюдово, и на Бежецк, и на Волочек, кровью захаркаем. Так ли, Заступа?
— Так, Кузьма, так, — согласился Бучила.
— А ежели так, то хер ли сидим? — закашлял Кузьма. — Назад пошли, домой. Избу продам, соберем мавкам новый обоз. Без подлостев на этот-то раз. Пойдешь с обозом со мной?
— Куда же я денусь? — кивнул Бучила и встал. Сани, объятые пламенем, плевались искрами в небеса, вокруг суетились и охали мужики, заливисто смеялась крохотная маэва, довольная неожиданным представлением, и елки ласково шептали, осыпая искрящийся иней с вершин. И была надежда, подаренная выбором Кузьмы Семыги. И что бы в этой жизни ни делалось, все делалось к лучшему…

Чернее черного

Не предавайся греху и не будь безумен: зачем тебе умирать не в свое время?
Книга Екклесиаста, гл. 7, стих 17.

Умираю без смерти, без жизни живу. Могилу вырыл, а лечь не решаюсь, знаю – отторгнет земля, выкинет млелым, на лицо белым, проклятым прахом, червями да кучей костей. Без голоса, без молитвы, без радости. По грехам обреченным смерть от смерти родить, муку вечную принимать и дарить, до скончания Света горя и крови досыта пить.


Последняя весна

Весна от Рождества Христова 1623-я выдалась на удивление ранняя, балуя безветрием, солнышком и теплым дождем. Обильные снега сошли к началу апреля, отшумели ручьи, подсохла вязкая грязь. Березы налились сладким соком, принарядились первым листом, зачернели обмершие под паром поля. Наступило святое время для всякого русского мужика.
Из-под плуга широкими серыми ломтями отваливался скудный новгородский подзол. Семен Галаш налегал на лемех всем телом, пьяный и шалый от работы и пряного запаха свежей земли. Голова кружилась, кислый пот залил глаза, рубаха намертво прилипла к спине. В стекленеющем синем небе перекликивался клин журавлей. Гордые птицы возвращались домой танцевать на болотах, садиться на гнезда и выводить оручих желторотых птенцов. Семен улыбался, представляя и себя журавлем. Помыкался он по свету, беды и лиха вдосталь хлебнул и вот, надо же, обзавелся гнездом.
Родился Семен тридцать три лета назад в крохотной деревеньке Непецинке Коломенского уезда Московского царства. Рано осиротел — отца задавила упавшая на лесовале сосна: два дня промучился раб Божий Кузьма и помер, было тогда Семену пять полных лет. Мать осталась без кормильца, с тремя малыми детьми на руках. Рвала пуп на чужих людей, бралась за любую работу: полола огороды, таскала воду, мыла полы, обихаживала скотину; появлялась дома поздним вечером, выкладывала трясущимися ладонями на стол горбушку черного хлеба, горстку зерна да пару вареных репок и с тоской смотрела на голодных детей. Семен лишь спустя годы понял, что ни разу не видел, как она ест. Мать быстро старела, из статной черноволосой красавицы превращаясь в горбатую нищенку с пустыми глазами. Весной, в бескормицу, заболела младшая Семкина сестренка, Дуняшка. То кричала, то затихала, жаром злой лихорадки нагревая избу. Мать прикладывала воду со снегом к Дуняшкиному лицу, сидела рядом ночи напролет. Днем работала у соседей, первых в Непецинке богачей. Спиридон Вязга славился жадностью, тем богатство и нажил: недопивал, недоедал, в одной рубахе годами ходил, каждую копейку берег, пока не заимел земли на десятерых и стадо коров. Попросила мать у Спиридона молочка для Дуняшки, но получила отказ. «Заработай сначала, — веско сказал Спиридон. — А то вона сколько попрошайкиных развелось». Дуняшка угасала, металась в бреду. И тогда мать решилась на страшное — украдкой отлила крыночку жирного молока. Думала, не заметит никто. Прогадала. Подловила ее Спиридонова сноха Акулина, заорала, вцепилась в волосы. Пока боролись, пролилось несчастное молоко. На шум прибежал хозяин. Был Спиридон силен, на расправу скор, от злости стервенел, домашних в страхе держал, а тут баба чужая… Одним ударом мать и убил. Царский пристав, накормленный до отвала и с потяжелевшим карманом, принял сторону Спиридона. Дескать, в своем праве хозяин воровку был наказывать. Через два дня умерла и Дуняшка. Схоронили обеих в одной ямине возле леса, на самом краю деревенского кладбища. Десятилетний Семкин брательник, Акимка, обнял младшего, шепнул: «Добрые люди в беде не оставят» — и ушел в город на заработки. Обещался вернуться к осени, но больше Семка брата не видел. Остался он на всем белом свете один, перепуганный шестилетний мальчишка без роду и племени. Кому он был нужен? Время голодное, а у всех своих ртов мал мала меньше сидят. Жрал лебеду и солому, ловил мышей, а как опух с голоду, забрался на холодную печку, приготовился умирать. И тут явился ему ангел, сунул хлеба кусок. Оказался тем ангелом сосед Спиридон. Сжалился, или совесть заела, да только взял он маленького Семку к себе. Так Семен и прижился, ютясь в хлеву возле свиней и работая без всякого роздыха. Деревенские попрекали Спиридона, дескать, завел себе дармового раба, но Спиридон только отмахивался и говорил: «Бесплатно ничего не бывает». «Избу мальчонкину забрал, — шептались бабы у колодца, — и землю забрал. Все заграбастал, паук». Шло время, Семка возмужал и окреп, превратился в ладного, пригожего собой, тихонького, немножечко вроде и не в себе паренька. Тяжелая работа от зари до зари налила руки силой, раздвинула плечи, выгнула грудь колесом. Спиридон к тому времени состарился, поумерил свой пыл, теперь если и бил, то редко и, наверное, даже любя.
А в 1605 году полыхнула коломенская земля. Беглый холоп Петька Куница сколотил ватагу лихих людей, принялся усадьбы громить, помещиков убивать да богатства делить. Созывал простой народ, обещая воли и справедливости. Многие соблазнились. И Семка не устоял. Обида, затаенная с детства, разгорелась ярким огнем. Все эти годы помнил он ямину, в которой лежали сестренка и мать. Зарубил Семка Спиридона топором, вроде грех на душу взял, а сам, словно на крыльях, помчался лучшей доли искать. Дураком совсем был. Прибился к ватаге Петьки Куницы, который себя уже светлым князем к той поре величал. А там уж и не ватага, а целое войско. Грабили, насиловали, жгли. Затянула Семку кровавая карусель. Покуражились славно, да недолго. Через месяц царский воевода Воротынский разбил в поле восставших крестьян. Петьку Куницу привезли в Москву и четвертовали на Красной площади под вой и крики толпы. Начались облавы и казни. Семка бегал два дня и попался по глупости, вышел из леса хлеба просить. Суд над схваченными мятежниками вершили скорый, дьяк Разбойного приказа смотрел на заключенного и черкал приговор: повесить, посадить на кол или попросту утопить. Семке свезло, лет ему было мало совсем, пожалел его дьяк, может, сына своего вспомнил или просто от душегубства устал. Всыпали Семке сотню плетей, спину до кости ободрали, а он и рад. Главное, жив!
Попал холопом к тому самому воеводе Воротынскому, в крохотное селишко Пахомово на границе тверского уезда и новгородской земли. Вернулся к тому, от чего убежал. Не роптал, не перечил, делал, что велено. Тихий работящий парень приглянулся тиуну. Через два года Семку обженили на крепостной девке Аксинье, робкой, послушной и не особо красивой. Была Аксинья полноватенькой, широкобедрой и невысокого роста, волосы прятала под платок и в глаза не смотрела. Не понравилась Семке она. Но говорят ведь: «Стерпится — слюбится» — так и вышло у них. Поначалу сторонились друг дружки, гасили лучину, забираясь в постель, слово лишнее боялись сказать. А потом и не заметили, как прикипели. Что-то выстраданное породнило и сблизило их. Семка не пил, не гулял, работал за троих, жену молодую не обижал. И Аксинья вдруг расцвела, из пугливого недоросля превратившись в ласковую, фигуристую, симпатичную бабу. В их крохотной клетушке с худыми стенами поселилось тихое счастье. Аксинья родила сыночка Ванятку и дочку Настеньку, а Семка, помня науку покойника Спиридона, начал потихонечку деньги на выкуп копить.
И все бы хорошо, да только прошлое вдруг вернулось и костлявой ручищей за горло взяло. Спустя многие годы объявились в селе странницы-богомолицы, и одна ожгла Семена пристальным взглядом. Вечером в дверь постучали, и Семкины мечты развеялись дымом. Стояла перед ним Спиридонова сноха Акулина. Тяжелый был тот разговор. Долгий. Словно с ангелом на Страшном Суде. Через неделю после смерти Спиридона хозяйство его разграбили и спалили бунтовщики, убили Акулининого мужа, ее снасилили, пришлось по миру пойти. Бродила она по всей московской земле, милостынью жила, и тут судьба снова ее с Семеном свела. Не узнала она сначала его, помнила Семку подростком, а тут оказался взрослый мужик. Потребовала Акулина десять рублей за тайну свою, иначе грозилась куда следует донести. А за убийство голову с плеч. И не будет больше ни жены, ни детей. Десять рублей — огромные деньги. Семка за всю холопскую жизнь и половины целкового не скопил. Акулина, сука, не побрезговала, монетки все до одной забрала и пообещала вернуться. Не будет денег — пеняй на себя. Семен стал неразговорчивым, злым, рычал на своих, все лето горбатился как проклятый. Измучился, отощал, в глазах поселилась обреченная волчья тоска. К осени гривенник накопил. Смотрел на медяки в кулаке и… нет, не плакал, слез не было, сердце превратилось в камня кусок. Едва пожелтели осины, явилась Акулина. Смеялась, глядя на протянутые копейки, грозила утром пристава привести. Вместе с ней смеялся мертвец Спиридон. Понял Семка, нету другого пути. Не было ни злобы, ни помутнения, только холодный трезвый расчет. И наслаждение при виде выпученных глаз и синеющей Акулининой рожи. Задушил он ее. Тело закопал в навоз на дворе, влетел в дом, велел Аксинье детей собирать. Жена перечить не стала, знала — Семка ничего не делает зря. Схватили в охапку сонных детей, кой-какие вещички в узелок побросали и среди ночи ушли, навеки оставив за спиною прежнюю жизнь.
План этот давно у Семена в башке созревал. Прошлым летом приперся в село бродяга в лохмотьях, хлеба просил, вел беседы крамольные, дескать, здесь, совсем рядом, рукою подать, в новгородской земле дюже сладкая жизнь. Нет там над мужиком ни господ, ни бояр, всякий свободен и работает сам на себя. Берет власть налог, но по совести, шкуру заживо не дерет. Каждому желающему дарит Новгород отборной земли пять десятин и гривну серебра на подъем. Бросать надо кабалу московского царя и к новгородским кисельным берегам уходить.
Задумались после того разговора пахомовские мужики, спорили, препирались, чуть не передрались. Одни доказывали, что и правда в Новгороде простой хлебопашец иначе живет, а другие сомневались, поминали поговорку про «там хорошо, где нас нет». Поорали и успокоились. Семен промолчал, но на ус намотал. А на следующий день в село ворвались мо́лодцы Разбойного приказа: искали калику, денег сулили за помощь в поимке. Оказалось, в то лето по всей тверской земле шатались таковские подлецы, смущали народ. К июлю начали доходить слухи о бегстве холопов и смердов. Семен в омут с головой кинуться не спешил, дождался осени и на ярмарке перемолвился словцом с новгородскими купцами. Те подтвердили, мол, да, беглецов принимают с распростертыми объятиями. Крепко задумался Семка, чужбина страшила, ведь как ни крути, а тут родная земля. Куда срываться с женой и малыми детьми? Так и не решился Семен, и вот теперь, спустя год, все одно к тому и пришел.
Уходили лесами, держась подальше от троп и дорог. Запасенные харчи быстро кончились, благо выручали удавшиеся в ту осень грибы. С одних грибов болели желудками, и будь погоня упорней, легко бы сыскала беглецов по следу из жидкой дрисни. Ночи встали холодные. Настенька простыла, загорелась огнем. Чуть не сгубил Семен всю семью. Господь спас. Повстречал Семен в лесу хороших людей, которые о ночную пору на трактах душегубство вершат. Выслушали его разбойнички, покивали, вошли в положение. А может, просто нечего было с Семки взять, кроме медного креста да грязных портков. Сжалились, накормили, отпоили Настеньку травами, провели болотом через границу и копеек не взяли, что Семка совал. Сказали, лишнее заведется, тогда долги и отдашь.
Новгородская земля, чужая и страшная, приняла неожиданно ласково. В первом же селе писарь занес беглецов в толстенную книгу, прошлым не пытал, грехи не выспрашивал, в кабалу насильно не загонял. Обрадовался семейным: «Такие, — сказал, — с деньгами казенными не сбегут». Не успели оглянуться, как обустроились.
Калика тот не соврал — выделила новгородская власть Семену честных пять десятин, он столько земли только у бояр и видал. Насчет отличной, конечно, погорячились. Не очень земля. Дерьмо, проще сказать: глина, камни и болота кусок. Зато свое. Взялся Семка ломить. Выворотил каменья, осушил болото, растаскал по полю торф и воняющий тухлятиной ил. С надсады едва не подох, неделю гордо на четвереньках ходил. Первую зиму жили в землянке, горя не знали, выплатили им на обустройство денег, сколь обещано было. На пять лет освободили Семена от всяких налогов — живи, радуйся, богатей. Ну а дальше дело пошло, поставили большую избу, посеяли хлеб, развели скотину и огород. О Москве больше не вспоминали, забыв барщину, помещиков, голод и нищету. Три года минуло от побега — и не заметили, Семка ни о чем не жалел. Аксинья была на сносях третий раз. К осени ждали сына, отцу и брату в подмогу.
Солнце потихонечку сваливалось за горизонт, с болот потянул пахнущий тиной и стоячей водой ветерок. С Семкиного надела просматривался лес, изгиб дороги, деревня, обнесенная тыном, соломенные крыши и вьющиеся печные дымки. С началом страды на тракте и опушке то и дело мелькали конные патрули. Новгородские разъезды сторожили пахарей, ограждали от любой нежданной беды. А со вчерашнего дня куда-то пропали. Семена это не напугало — после мытарств перестал он бояться и людей, и зверей. Топорик за поясом от разбойников, святой крест на груди от приблудного лешего иль мертвяка. Места вокруг обжитые, нечисть повыбита, поганые урочища выжжены, капища сатанинские стерты с земли. Ночами в камышах пели русалки. Из чащоб порой выходили робкие мавки, меняли дикий мед и целебные травы на железо и хлеб. Люди и нелюди учились жить мирно, стараясь не вспоминать пролитую бесконечными распрями кровь.
Семен оглянулся. Позади ровными бороздами лежала вспаханная земля, длиннющие рассыпчатые отвалы, перевитые корнями травы. По свежему степенно вышагивали грачи, выхватывая черными клювами жуков и червей. Семен невольно залюбовался простором — плуг наскочил на невыбранный камень, дернулся ретивым козлом и пошел вбок. Ну ротозей!
— Ты чего, бать? — окликнул Ванятка, ведущий коня под уздцы.
— Загляделся на поле, — весело откликнулся Семен и выровнял борозду.
— Ты, бать, на дело больше смотри, — посоветовал сын, не по годам серьезный и рассудительный. Девять лет всего, а уже опора матери и отцу.
— Если только под ноги глазеть, башка враз закружится, упаду.
— А ты глазами, бать, коси.
— Как Манька, невеста твоя?
— Да не невеста она вовсе мне! — вспыхнул Ванятка. — Люди дурость плетут. Ну посидели вместе на заборе, я ей крысу дохлую показал.
— Если крысу показал, то жениться должон. Будешь ее учить, как глазами косить. Хотя чего ее учить, один в Казань, другой в Астрахань.
— Хватит, бать. — Ванятка обиженно засопел.
Семен расхохотался. Пегий вислогубый конь по имени Везунок шумно фыркнул, медленно переставляя по меже толстые мосластые ноги. Коня, как и все прочее, дала новгородская власть. Ну не то чтобы дала… ссудила на шесть лет с выплатой по полтине в год. Дороже в два раза, чем на рынке купить, но собирать полторы гривны придется два года, а без лошади на земле как без рук. Ведь не будешь на кошке пахать. Кошки, паскудины, сами заводятся, а лошади нет. На крыльцо плошку молока выставишь, сразу вьются десяток кошков. А овса сыпанешь, только воробьи-чирикалки налетят. Лошадь ничейная даже не подойдет. Пришлось согласиться на разбойный процент. Не сразу понял Семен, что Новгород мужиков сманивает не из человеколюбия и доброты. Соседи растолковали. Новгород всеми силами пытался избавиться от московского хлеба. Веками Новгород покупал зерно у соседа: своя земля, скудная и недородная, покрытая лесами и топями, давала сущие крохи. Богатела республика на пушнине, заморских товарах и янтаре, но какой толк в богатстве, если брюхо пустое? Чуть какая свара, Москва перекрывала хлебный подвоз, душа непокорный Новгород голодом. Было так в 1316-м, и 1440-м, и в 1570-м, и в другие многие годы. В страшное лето 1586-го, когда московские полки перешли границу, новгородские пятины вымерли на треть, в столице трупы было некому убирать, люди жрали людей. Помогал Ганзейский союз, но в Новгороде понимали — долго продолжаться так не могло. И тогда новоизбранный канцлер Иван Домогацкий издал «Хлебный эдикт». Отныне всякий крестьянин обретал свободу, получал землю, защиту и деньги. Знай работай, добывай, главное, северное золото — хлеб. На московские земли потянулись агенты, убеждать и сманивать крепостных мужиков. В 1619 году в Новгород утекли триста семей, в 1620-м — шестьсот, а в следующем — сразу тысячи полторы. В Москве всполошились, выставили кордоны, беглецов ловили и до полусмерти секли. Ничего не помогало. Новгород на требования выдачи беглых крестьян прикидывался невинным, искренне обижался на обвинения и грозился всенепременнейше допустить к себе для проверки московских сыскарей. Однажды и верно пустили, показали две деревни, населенные природными новгородцами, напоили сыскарей до беспамятства и отправили восвояси. Потом поговаривали, дескать, главный над теми сыскарями, думный дьяк Федоров, через пару месяцев неожиданно разбогател и купил терем на Неглинной в два этажа. Наследство получил, а может, клад на огороде нашел.
Дошли до края делянки, и Семен весело скомандовал:
— Отдых!
— Устал, бать? — Ванятка развернул Везунка.
— Есть чутка. — Семен рукавом утер пот, размазав пыль по лицу.
— Ты посиди, я попашу.
— Мал еще, — усмехнулся Семен. — Воды принеси, горло спеклось.
Раздосадованный Ванятка убежал к ракитам в тенек и вернулся с пузатым кувшином. Семен шумно напился, отфыркиваясь и проливая на грудь. Ух, хорошо!
Вернул кувшин сыну и увидел идущего к ним мужика. Афанасий Клыч, не последний в деревне человек, обошел поле, чтобы не вступить на распаханное, и сказал:
— Бог в помощь.
— Бог спасет! — отозвался Семен. Ванятка промолчал, не приученный лезть во взрослые разговоры.
— Заканчиваешь, Семен Кузьмич?
— Завтра, с божьей помощью, управимся, — отозвался Семен, немало удивленный уважительным обращением.
— Погодка какая, а? Почитай, с 1615-го такой теплыни не видели.
— Погодка что надо, — согласился Семен, гадая, чего понадобилось Клычу. Жучара знатный, без интереса в жизни не подойдет.
— Дождь к вечеру будет. — Афанасий кивнул за спину. Далеко к северу небо чернело косматыми тучами.
— Дождя надо, — не спорил Семен.
— Ты, Семен Кузьмич, помог бы мне допахать. Работник мой, Прошка, сукин сын, запил с утра, лыка не вяжет, а денечки вон какие стоят.
— Можно и помочь, — степенно кивнул Семен.
— Ты меня знаешь, не обижу, — сдвинул кустистые брови Клыч. — Хочешь, зерном, хочешь, деньгой. Харчей подкину на пахоту, сала фунта два. Уважь, Семен Кузьмич.
— Сколько осталось земли?
— Две десятины.
«Два, ну, три дня работы», — прикинул Семен. Алтын с десятины — добрая цена. Настюшке сарафан нарядный, жене иголок и бус, Ванятке сладкого петуха.
— По рукам, с послезавтрева и начнем.
— Вот спасибо, — расплылся улыбкой Клыч. — Я не забуду, завсегда отслужу. Новости слышал?
— Какие?
— Дозоры, видел, пропали?
— Видел.
— Возле Порошино банда объявилась, сплошь душегубцы-головорезы, а за главного у них натуральнейший вурдалак.
— Так уж и вурдалак, — усомнился Семен.
— Истинный крест. Мне ямщик знакомый сказал, а ему полковник один. Полковник разве будет брехать? Упырь атаманом в банде, людей, как кур, бьет и кровь тянет из жил. И звать его, дай бог памяти… Буркос или Барчула, хер его разбери, поганое имя, только вампирюге проклятому и чета. Шуточки, говорят, любит шутить. Две деревни пожгли, побили народ, никого не сжалели, даже малых детей. На Старом тракте разметали обоз, с купчишек кожу заживо сняли. Вот все дозоры туда и стянули, будут банду ловить.
Семен глянул на Ванятку. Сын слушал жадно, весь подавшись вперед и сжав кулаки. Глазенки горели. Знамое дело — представлял себя в погоне за бандой, в красном мундире, высокой шапке, с саблей в руке. Давно приметил Семен, не лежала к крестьянству у Ванятки душа. Работал исправно, слова не говорил, во всем помогал, но без задора, без огонька. Ванятка загорался, если через деревню проходили войска. А вместо сказок любил Ванятка отцовские байки про Куницынскую смуту, про жаркие сечи и про героев турецкой войны. Справившись с делами, убегал Ванятка за старый амбар и до темноты рубил палкой чертополох. Пройдет время, уйдет сын от хозяйства за славой и длинным рублем. Жене Семен ничего не сказал, бабе такое не объяснишь.
Семен с тревогой посмотрел на небеса, наливавшиеся пепельной чернотой. Вдали погромыхивало. Банды озоровали в округе, и прежде их всегда загоняли, как бешеных псов, а изуродованные, покрытые кровью и пылью тела волокли бравые новгородские рейтары за собой на веревках по улицам селений и деревень. Мол, глядите, вы под защитой и всякого посягнувшего на свободный народ Новгородской республики ждет лютая и скорая смерть. Три лета назад промышляла рядом ватага каторжника Прошки Литомина, даже пыталась Семкину деревню атаковать, но, потеряв двоих, быстро поумерила пыл и убралась, а через неделю вся легла в Черном логе под саблями налетевших драгун. Прошлым летом анчутки взялись озоровать, убили трех дровосеков, но на этом и кончили. Бунтовщиков выдали свои.
— Ванька?
— Че, бать?
— Выпрягай Везунка, хватит на сегодня, идем домой.
— Бать…
— Я сказал.
Пахота млела в лучах вечернего солнца, по комьям земли прыгали трясогузки, свежей прохладой тянуло с реки. Семен Галаш, Ванятка, Афанасий Клыч и довольный окончанием работы Везунок ушли с поля, еще не зная, что никогда не вернутся назад, а оставленный плуг заржавеет и обрастет сорной травой. Закат в тот день был алый, как кровь.

Пепел надежд

— Вы чего рано как? — охнула выскочившая на крылечко Аксинья. Красивая, взволнованная, руки по локоть в муке.
— Хватит, наработались, — откликнулся Семен, заводя в ворота коня. — Ванька сказал, не будем боле пахать, надоело пуп задарма надрывать. Пущай, говорит, или мамка денег платит, или будем на печке лежать.
— Не говорил я такого! — взвился Ванька.
— Ага, мамку увидел и разом заднюю дал, — подначил Семен. — Испужался ремня. А на поле меня, дурака, на мятеж подбивал. А я уши развесил.
— Сейчас я вам мятеж покажу! — Аксинья придала лицу строгости, едва сдерживая заливистый смех.
— Где мятеж? — Из-за мамки протиснулась Настюшка в сиреневом сарафане.
— Тута мятеж, — топнул лаптем Семен. — Супротив мамки и порядков самовольных ее. Ответствуй, девка, с нами ты или нет?
— Я с мамой, наверно, — подумав, ответила дочь. — Мятежников-то, дед Николай сказывал, без пощады батогами секут.
— Ах так! — Семен выставил руки. — Сейчас тогда поймаю тебя и съем!
— Не надо! — Настенка соскочила с крыльца и попыталась сбежать. Не тут-то было. Семен сцапал дочь, подкинул в небеса, поймал и принялся щекотать.
— Пойдешь в мятежники? Кому говорю?
Настенька отпихивалась и хохотала.
— Ванятка, айда девицу красную выручать! — Аксинья упала сверху, подскочивший Ванька потащил за ногу. Семка зарычал медведем, схватил в охапку всех троих и повалил на траву, счастливый, довольный, смеющийся. Позволил себя побороть и растянулся плашмя, Настенька уселась на живот, Ванька с Аксиньей прижали руки.
— Все, все, не хочу больше супротив законной власти вставать, — взмолился Семен. — А все, Ванька, ты виноват.
— Грешно, батюшка, врать, — откликнулся раскрасневшийся, тяжело дышащий Ванятка.
— Хватит, намятежились, — сказала жена. — Так я не поняла, чего рано пришли? Ведь не могли допахать.
— Немного осталось, — объяснился Семен. — Завтра доделаем, а потом Клычу будем пахать. Прошка у него сызнова пьет. Один я не пью, как дурак. Пил бы, горя не знал, лежал под забором, сопли пускал.
— Золотой ты у меня. — Аксинья нагнулась, и Семен почувствовал вкус ее теплых бархатных губ. — Клычу не верь, пройдоха, каких поискать. Горы наобещает, а и половины не даст.
— Тебя тогда на него натравлю, лиха вдоволь хлебнет, не все же мне одному, — рассмеялся Семен и добавил: — В стражу я сегодня иду.
— Вчера же ходил, — удивилась жена.
— Ходил. И сегодня пойду. И завтра пойду. Меня хлебом не корми, дай ночью из дому сбежать. Банда в округе шалит.
— Банда! — ужаснулась Настенька.
— Да пустяки, — утешил Семен. — Чего мы, банд не видали? Шуганем, они и откатятся. Батька-то знаешь какой у тебя боевой!
— Меня возьми! — загорелся Ванятка.
— И возьму, — согласился Семен.
— Щас же, — погрозила Аксинья. — Спать будешь, вояка.
— Ну мам…
— Не мамкай! — Аксинья вдруг взвизгнула и всплеснула руками. — Боженька милостливый, у меня же пирог в печке стоит. Сгорел, сгорел! Настька, ты смотрела куда?
Жена вскочила и опрометью кинулась в дом, Настька за ней. А Семен обнял Ванятку и долго смотрел в небеса. Он был счастлив. В последний раз на этом миру…

Ночка выдалась холодная и темная, воровская. В такую ночь надо у жены под боком спать да похрапывать. Семен, прогуливаясь по помосту за тыном, зябко поежился. В прорехах лохматых туч изредка проглядывала раздувшаяся исковерканная луна, заливая окрестности безжизненной синевой. Семка боязливо перекрестился. Недаром луну после Пагубы Скверней зовут. Ночное светило с той поры покрылось паутиной черных прожилок и уродливыми наростами, похожими на вскрытые гнойники. Отныне лунный свет нес безумие, помешательство, болезни и мор. Оттого по ночам ходят, закутавшись с головой, и вверх стараются не смотреть, закрывают ставни в домах, а застигнутые в дороге прячутся в укромных местах. На Семеновой памяти, еще в московскую бытность, был у них в деревне Фролка-дурак: мыкал, гунькал, слюни пускал, безобидный совсем, с детишками возиться любил. И как-то пристрастился Фролка на Скверню смотреть. Залезет ночью на крышу и сидит до рассвету, задрав в небо нечесаную башку. Отговаривали его, стращали, упрашивали, а дураку все нипочем — на то и дурак. Через неделю стали пропадать собаки и кошки. Никто особо не всполошился, как будто мало собак. Сбежали поди на приволье или кости закапывать, молясь своим непонятным песьим богам. С кошек вообще спросу нет — где хотят, там и шляются. И все бы ничего, но следом за животиной пропал Нечайка Корытин, мальчишка неполных шести годков. Тут — ясное дело — вся деревня на поиски поднялась. Кто-то видел дите с полоумненьким Фролкой. Побежали к дураку, жившему в старой заброшенной бане, дверь распахнули и обомлели: посреди бани высился алтарь из мертвых кошек, собак и курей, сверху увенчанный головой пропавшего Нечайки. Окровавленный Фролка стоял на коленях, вытянув руки, и невнятно гундосил на чужом языке. Дурака схватили, на допросе Фролка плакал, смеялся и тыкал пальцем в уродливую Скверню на небесах. До суда Фролка не дожил, той же ночью озверевшие сельчане вытащили его из поруба [5] и забили чем под руку попало кому. И так и осталось неясным, что же шептала несчастному дураку зловеще ухмылявшаяся Луна.
Ветвистые молнии полосовали черные небеса. Погромыхивало. Отброшенный от деревни на полверсты лес высился угрюмой стеной. Семен заступил в третью стражу, с часу после полуночи и до рассвета. С ним сосед Фома Святов и подслеповатый дед Митрич. Третья стража самая трудная, тьма густеет, звуки становятся глуше, с болот наползает сизый туман, источая дурманящую сладковатую вонь.
— Все спокойно! — донесся с другой стороны деревни голос Фомы.
— Спокойно! — от ворот надтреснутым фальцетом отозвался дед Митрич.
— Все спокойно! — закончил перекличку Семен.
Залаяли и завыли деревенские псы. Скулеж прокатился волной и затих. Поскрипывал и прогибался под ногами настил. Семен вглядывался в темноту, пока не заболели глаза. Пустая затея — войско мимо проскочит, и не заметишь! Одна надежда на слух и трехсаженной высоты частокол. Фомка не подведет — хваткий мужик. Митрич, хоть и пень старый, а свое дело знает: три войны прошел, руки крепкие, любого молодого укоротит. Вооружена ночная стража до зубов, здесь, в отличие от Москвы, власти разрешали простому мужику оборонять себя и семью всем чем угодно, кроме пищалей. Были в деревне рогатины, топоры, заржавленный меч и самое чудо — три самострела, купленные на ярмарке в складчину. Били прицельно на сотню шагов, дюймовую доску кололи напополам. И ума с ними не надо — любой мальчишка управится, — знай воротом накручивай тетиву. По осени разорились на еще один десяток наконечников из серебра. Дорого, а деваться куда? Без серебра здесь нельзя. За зиму два десятка серебряных болтов извели. Перед Рождеством повадились вокруг деревни призраки-умертвия шляться. Вродь безобидные, выли жалобно, руки тянули, да только всем ведомо — если заплутаешь в пургу, набросятся и сожрут. А крови попробовав, начнут плотью гнилой обрастать и колдовством поганым людишек заманивать. Пришлось отстрелять. Призраки лопались при попадании, ветер уносил черный дымок. Как снег стаял, нашли полдюжины из потраченных арбалетных болтов. Убыток один. После Масленицы вышли из леса огромные волки, голодные, тощие, злые. Этих уже били сталью простой. Вожак, седой, с кровавым глазом на ощеренной морде, едва частокол не перемахнул. Ударился всем телом, лапищами заскреб, и тогда Семен, подскочив на тряпичных ногах, раскроил зверю башку. Поутру хотел шкуру содрать, но волк исчез, остался окровавленный снег. Собратья утащили павшего вожака и устроили пир. В конце марта на опушке оттаяли клочья шерсти и расколотые кости со следами зубов.
— Все спокойно! — зычный крик Фомы пронзил тревожную тишину.
Семен приготовился отозваться и замер с открытым ртом. Дед Митрич молчал. Заснул, хер старый? Бывало такое не раз. Вроде бодрый старик, шустренький, а как разморит, не заметит и сам.
— Я гляну! — Семен взял лампу, выкрутил огонек и поспешил по мосткам, представляя, как пихнет сапогом в бочину разомлевшего Митрича. А дед вскочит, глаза выпучит, слюни с бородищи утрет и запричитает: «Неужто уснул? Не может того быть! Тока моргнул!»
Из темноты выплыли ворота, Семен спустился по лесенке, наступил на мягкое и чуть не упал. Подсветил под ноги и ахнул. На земле распластался дед Митрич, булькая перерезанным горлом. Тощие стариковские ноги подергивались. Семен, чувствуя, как сердце вырывается из груди, потянул из-за пояса топор; рядом, в кромешной темноте, зашуршала солома, мелькнула быстрая тень. Семен дернулся от неожиданности, приготовился заорать, и тут затылок взорвался болью и вспышкой белого света. Семен сделал неуверенный шаг и рухнул плашмя. Лампа отлетела, разбилась о тын, лужица масла вспыхнула жидким огнем. Семен лежал, в голове гудело, но сознания он не терял, слыша, как кто-то отпирает засов. Скрипнули открывающиеся ворота. В затуманенную Семкину голову пришла неожиданно ясная страшная мысль: «Дураки, какие же дураки, недоглядели, пропустили, прошляпили! Враги перебрались через тын, зарезали Митрича и открыли ворота. Теперь всем конец. Ты виноват, ты… не виноват…»
Огонь от лампы перекинулся на частокол, сухие бревна вспыхнули, тьма рассеялась, Семен потерял слух и, валяясь колодиной, видел, как в деревню вбегают люди и медленно заходят кони с копытами, обмотанными тряпьем. Его не трогали — посчитали мертвым, видать. Встать не было сил, рук и ног не чувствовал, кровь кипела в висках, перед глазами плыло. Ночная темнота плясала в оранжевом пламени. Слух вернулся внезапно, оглушив заполошными криками, лошадиным ржанием и треском огня. Ворота пылали, рассыпая снопы затухающих в стылом воздухе искр.
Семен заставил себя подняться на четвереньки и замотал головой, прогоняя черную пелену. Тело не слушалось, чужое, вялое, словно потяжелевшее разом на десяток пудов. Во рту стоял противный привкус надкусанной меди. Левый глаз не видел, и Семен, подняв руку, с тупым равнодушием обнаружил клок кожи с волосами, содранный с темени. Удар, должный оказаться смертельным, пришелся вскользь.
Аксинья! Дети! Семен глухо зарычал и поднялся на подгибающиеся ноги. Подобрал топорик и, пьяно шатаясь, двинулся к дому. Ближайшие к воротам избы горели. Соломенные крыши стонали и выли, охваченные жарким огнем, словно диковинными шапками. В луже крови лежал мужик в одних исподних штанах, уткнувшись в землю лицом. По улице в клубах дыма метались неясные тени, остервенело лаяли псы, ревела обезумевшая скотина в горящих хлевах. Окошко избы Якова Пеха с треском лопнуло, вылетел резной сундук, грохнулся и вывалил ворох одежды, кучу спутанных бус и россыпь заколок. Внутри верещала баба, крик оборвался резко и страшно.
У калитки скорчился цепной кобель Свейка, зажимая лапами наполовину срубленную лохматую морду. Храбрый пес защищал родной дом до конца, пока Семка отдыхал возле проклятых ворот. На крыльце толпились темные фигуры. Командовала баба в мужском камзоле с длинными сальными волосами, стоящая к Семену спиной. Здоровенный молодчик в маске тащил Аксинью, жена уронила голову на грудь, ночная рубаха окрасилась темными брызгами. Еще один волок упирающихся детей. Настенька плакала, Ванятка вырывался, сверкая глазенками и сдавленно выкрикивая:
— Пусти! Пусти! Папка сейчас придет…
— Ах ты, сучонок. — Разбойник зашипел, выпустил Настеньку и наотмашь ударил ладонью Ванятку в лицо. — Укусил, тварь!
— Детей не калечь! — заорала разбойница. — Невредимыми брать!
— А бабу? — глухо спросил второй разбойник.
— Бабу в расход.
— Она на сносях.
— Сука. — Разбойница сплюнула. — Погодь тогда, атамана надо спро…
Договорить не успела — Семен чертом выскочил из дыма и темноты, походя тюкнув бабу в затылок. Она покачнулась и упала рожей вперед, расплескивая мозги, а Семен промчался мимо и налетел на разбойников, что-то истошно крича, стараясь задавить неожиданностью и злобой. Тать, волокущий детей, оторопело замер, и Степан, перехватив топорище обеими руками, саданул его в тощую грудь. Хлюпнуло, разбойник захрипел, лезвие вскрыло ребра и застряло внутри. Семен дернулся, пытаясь высвободить топор, и заорал:
— Бегите!
Здоровяк в маске зашвырнул Аксинью в избу и прыгнул с крыльца, метя Семену в голову шипастой окровавленной булавой, стоптав по пути Настеньку. Семен успел вырвать топор и отшатнулся, булава рванула воздух в вершке от лица. Ванятка тормошил обмякшую сестренку, звуки снова пропали. Семен увернулся и ударил в ответ. Не попал. Верзила оказался удивительно ловок и быстр. Кровь с рассеченного лба залила Семену глаза, он ослеп, и тут же жуткая боль опалила плечо. Хрустнули кости. Его развернуло вполоборота, он не глядя отмахнулся, вытер рожу, и тут же сокрушительный удар в живот согнул его пополам. Топор выпал, Семен подавился криком и упал на колени, ноги перестали держать. Спас кого, олух?
Удары посыпались сверху, разбойник топтал сапожищами, вбивая Семена в подсохшую грязь.
— Бегите, бегите… — хрипел Семен, силясь подняться. «Все, смерть», — отчетливо понял он. Господи, прими грешную душу…
Град ударов вдруг прекратился, и Семен свился в клубок. Левое плечо горело, рука повисла плетью, по бороде стекали багровые ручейки. Раздался топот многочисленных ног. Подбежали еще несколько человек, схватили детей, кто-то заскочил в дом. Внутри грохнуло и что-то разбилось. Семен с трудом повернул голову и увидел совсем рядом коня. В седле застыла черная фигура — жуткая, сгорбленная, раскрашенная всполохами разгоравшегося огня. Сидящий верхом человек спросил безжизненным надтреснутым голосом:
— Что тут, Кирьян?
— Паскудина эта Дашку сгубила! — откликнулся здоровяк. — Вылетел откудова ни возьмись и башку ей пробил. А потом Андрияна убил, бешеный, страсть. Ну, я его и того… успокоил.
— Дашку? — Всадник, укутанный в плащ с капюшоном, спрыгнул на землю и склонился над телом. Перевернул, посмотрел в мертвое заострившееся лицо разбойницы, резко встал, подошел к Семену и тихо сказал:
— Ты убил?
— Я! — харкнул ему на сапоги кровью Семен. — Моя воля, я бы всех вас тут закопал. Сволочи…
— Смелый? — Атаман присел и ухватил Семена за волосы. — Люблю смелых. Семью защищал? Ну и как, преуспел?
— М-мразь… — Семен зашипел от боли.
— Ты даже не представляешь какая. — Человек откинул капюшон, пламя пожара высветило лысую шишковатую голову и узкое костистое лицо, обтянутое пепельной кожей, испещренное сетью вздувшихся жил, с нависшими надбровными дугами и жуткими белыми глазами с едва различимыми точками зрачков. Тонкие губы тронула едва уловимая усмешка, и рот приоткрылся лепестковой пастью, словно поганым цветком, обнажив длинные, хищно загнутые клыки.
«Упырь», — обреченно понял Семен. Тот самый, про которого Клыч говорил. Упырь и банда головорезов. Божила, или Бужила, или как там его… черт, забыл. Или не знал? Да разве это важно теперь?..
— Ты убил мою женщину, — прошипел упырь. — А я жутко злюсь, если у меня забирают игрушки. Пусть даже малость такую. Прямо места себе после такого не нахожу. Придется тебя наказать.
— Что хочешь делай, жену и детей, сука, не трожь! — Семен забился раненой птицей.
— Я заберу у тебя все, — прошептал упырь в самое ухо и рывком развернул Семена к крыльцу. — Кирьян, кончай мальцов.
— Нет, не надо! — заорал Семен. На что он рассчитывал? На милосердие убийц, на доброту палачей, на помощь Господа Бога?
Верзила Кирьян пожал плечами, выхватил нож и одним взмахом перерезал Ваняткино горло. Кровь потоком хлынула на липовые ступеньки.
— Ванька! — Семен неистово дернулся, оставив клок волос у вурдалака в горсти. Ярость и горе залили в глаза багровый туман.
— Девку на дверь, пусть любуется, — приказал атаман.
Подбежали двое в масках, схватили Настюшку, подняли и прижали к двери. Кирьян подступил, безмолвный и страшный, готовя булаву и пару найденных тут же дубовых гвоздей. Семен рванулся и сдавленно заорал, видя, как дочь в два удара прибили к двери. Острые деревяшки пронзили хрупкие плечики и с хрустом вошли в доски. Настенька обмякла и повисла сломанной куклой. Вместе с ней повис на руках вурдалака Семен, желая взять себе хоть капельку боли, выпавшей дочери.
— Смотри, внимательно смотри, — глухо сказал упырь. — Вот что бывает с дураками, посмевшими встать у меня на пути.
Семен в ответ заскулил, уже ничего не видя и не слыша вокруг. Ночь пахла дымом, слезами и кровью.
— А для тебя особое наказание. Я подарю тебе вечную жизнь, будешь день за днем, год за годом вспоминать эту ночь. Вечная жизнь хуже, чем ад, уж поверь, — промурлыкал упырь и вцепился Семену в горло. Затрещала кожа, лопнули жилы, клыки сомкнулись, и Семен провалился в бездонную темноту.

Начало всего

Семен упал плашмя, ломая кости и беззвучно вопя. Тьма хохотала, выла и кричала на разные голоса. Ядовитые зеленые вспышки рвали могильную пелену. Тьма хватала ледяными руками, рвала на части и присасывалась сотнями ненасытных алчущих ртов. Тьма стонала. А потом извергла из себя размытую тень. Спиридон Вязга улыбался, из раскроенного черепа на сгнившую рожу выплескивалась белесая дрянь.
— Надо тебе было себя убить, не меня, — булькнул старый знакомый. — Теперь глянь, сколько горя людям принес. Думал, всех умней? Не, брат, от себя не уйдешь. Где ты, там беда.
— Тебя, батюшка, он правильно топором угостил, — сбоку подступила Акулина с почерневшим горлом и выпученными глазами. Спиридонова сноха с трудом выговаривала слова, изо рта вывешивался длинный распухший язык. — Грешен ты, людей за дерьмо почитал, жену в могилу свел, меня при живом сыне насилил. В церкви свечки ставил, а Бога не боялся совсем.
— Дурой жила, дурой и померла. — У Спиридона меж редких зубов вылезла жирная муха и уселась на нижней губе, потешно потирая лапками уродливую башку. Мертвец скосил глаза и слизнул насекомое.
— Сами вы дурак, батюшка, — обиделась Акулина, повернулась к Семену и притопнула ногой. — А ты, ирод, пошто меня в навоз закопал? Всю зиму лежала, пока сосед не нашел. Говна хотел ничейного хапнуть, а сыскал мертвую бабу. Ты глянь-ка сюда.
Акулина распахнула лохмотья, обнажив тяжелые отвисшие груди и жирный живот. Зеленую плоть испещрили сотни мокнущих дыр, внутри кишели и извивались безглазые черви, сплетаясь в отвратительные комки и прогрызая новые разветвляющиеся ходы.
— Щекотно. — Акулина жеманно поежилась. — По твоей вине, Семка, червей-то кормлю. А ты ведь нравился молоденьким мне! Помнишь, зажала тебя однажды в сенях? Ты ж как зайчишка пужливенький завизжал, вырвался и утек. Ой, дурачок. Теперь иди ко мне, возвертай должок…
Акулина похабно подмигнула и подставила гнилые губы для поцелуя. Семен отшатнулся, и мертвечиха захохотала, запрокинув башку. За Акулиной возникли расплывчатые безмолвные тени. Кем-кем, а ангелом Семен не был и того не скрывал. Много зла причинил, и теперь мертвецы явились напоминать о себе. Застыл, чуть покачиваясь, толстый купец с пробитым виском. Семка убил его в самом начале куницынского восстания: приказали, и он исполнил, повязал себя кровью на потеху толпе. За купцом маячил стрелец в красном кафтане — когда взяли Ряжский острог, он прятался среди трупов, думал, никто не заметит. Семен оказался глазаст. Стрелец умолял о пощаде, валялся в ногах, Господом заклинал. Да только в ту пору отвернулся Семка от Бога, в железо поверил и в кровь. Молодость дурная закружила башку. Кончил он того стрельца и забыл. А теперича вспомнил. Семен отступил и ткнулся спиной в мягкое и холодное.
— Бать, а бать, — позвал сзади до боли знакомый голос.
Семен резко развернулся и увидел Ванятку. Сын стоял, держа голову на вытянутых руках. Синие губы шевелились, запавшие глаза мелко подрагивали.
— Бать, подержи, а то тяжело. — Ванятка сделал неуверенный шаг и протянул страшную ношу.
— Сынок, — растерянно выдохнул Семен. Он бы, наверное, упал, но ног не чуял, словно паря в протухшей густеющей темноте.
— Батюшка, а может, зря мы от Москвы-то сбежали? — Потянуло сладостью горелого мяса, и из темноты выплыла обугленная дочерна низенькая фигурка. С обожженной головы лохмотьями повисла дырявая кожа, на лице, без носа и губ, жутко белели глаза с размытым выкипевшим зрачком. Настенька. Дочка. Семена повело, он засипел. Мертвецы подступили вплотную, навалились, давя грузом склизких разложившихся тел. Семен упал, забарахтался, чувствуя, как ледяные руки подбираются к горлу. Он дернулся, завопил и… очнулся в сером мареве, воняющем гарью, псиной и трупами. Ни рук, ни ног он не чувствовал, тело онемело. Перед глазами плыло, раскалывалась чугунная голова. С сизого неба падали крупные капли дождя. Ночное нападение, разбойники, упырь — все было явью. Семен тихонечко заскулил. Рядом ничком лежал Ванятка. На откатившейся в сторону голове балансировала взъерошенная ворона, деловито выклевывая глаза. Окровавленный клюв клацал по кости.
— Кыш, проклятая, кыш! — заревел Семен, но вместо слов из горла вырвался сдавленный хрип.
Птица удивленно посмотрела черным глазом и на всякий случай нехотя отпрыгнула в сторону.
— Кы… ш… кш… — Семен подполз и сгреб в охапку Ваняткину голову. Кровавые дыры пристально смотрели на отца, синие губы кривила усмешка. — Сыночка, сыночка, — шептал Семен, перебирая мягкие, шелковистые волосы.
Пепелище на месте родной избы дышало дымом и жаром, налетавший ветерок вздымал облачка серого пепла и раздувал оранжевые уголья. Потрескивали обугленные венцы, ребрами торчали провалившиеся стропила. Черным надгробием дыбилась закопченная печь. Настька! Семен, подвывая раненым псом, вполз на остатки крыльца и принялся расшвыривать горячую золу и тлеющий хлам. Ожогов не чувствовал, кожи, вздувающейся пузырями и облезающей с ладоней, не замечал. Выл и копал, пока не выгреб крохотный череп и горстку тоненьких черных костей. Всего и осталось у Семена от счастья — угли, горстка праха и гнилая ямина вместо души. Где-то под рухнувшей избой осталась Аксинья с нерожденным дитем. Сил копать пожарище больше не было. Семен сгреб под себя останки детей, свернулся калачиком и заскулил разродившейся сукой, у которой отняли щенят. И серое небо, набрякшее копотью и дождем, плакало вместе с ним.
Время остановилось или побежало быстрей, прошло одно мгновение, день, а может быть, год. Семен трясся в беззвучных рыданиях, кусая до крови губы и что-то исступленно шепча, наедине с горем, болью и злобой. Безысходной, неистовой, остервенелой: на весь мир, на Новгород, на себя. Теплые капли падали на спину и затылок, ползли по лицу. Семен не двигался, желая лишь одного — умереть. Звонко щелкали угли, каркали вороны, ветер тоскливо шелестел кронами обожженных берез.
— Мил человек, — тихо и вкрадчиво позвали из-за спины. — А мил человек.
Семен поднял голову, проморгался и увидел страшное чудище, грязное, растрепанное, горбатое. Влажную горечь пожарища перебила густая смрадная вонь.
— Ты не помер, мил человек? — умоляюще уточнило страшилище.
— Н-не помер, — кивнул тяжелой башкой Семен, под слоем грязи рассмотрев человека. Слова давались с трудом, собственный голос он не узнал.
— А я думал, нет никого, — зачастил человек. — Горе, горе-то какое! Всех побили нехристи клятые. Никого не сжалели…
Незнакомец резко замолчал, присмотрелся и спросил:
— А ты, случаем, не Семен Галаш?
— Он самый. — Семен едва заметно кивнул.
— Не узнал я сразу тебя, Семушка. — Человек всплеснул руками. — Эко кровищей ты перемазался. А я Петр Лукич. Да ты чего, не помнишь меня?
— Петр? — Семен только сейчас опознал соседа напротив, старого склочника и брехуна Петра Карпова, прозванного в селе Воронком.
— Я, Семушка, я. — Старик присел рядом на корточки, обдав удушливой вонью выгребной ямы и гнилых овощей. — Тати как нагрянули, я в нужнике сидел, с вечера нажрался соленых груздей, а они забродили, сукины дети, да как меня понесло, спасу нет. Три раза́ за ночь бегал, а оно льет и льет, удержу нет, аж скрутило кишки. Сижу, значит, вдруг вой на селе, огонь загорел. Думал, пожар, хотел тушить побежать, а гляжу — по улице оружные бегут, в дома ломятся, людишек смертным боем бьют. Ну я в очко и нырнул, дерьма нахлебался, зато живой. До утра чавкал, вылез, батюшки-святы, нету деревни, одни мертвяки. И старуху мою, Анну Никитичну, сгубили, не сжалели. А она хорошая была, помнишь, Семушка, Анну Никитичну?
— Помню, — глухо обронил Семен. — И моих всех сгубили. И детей, и жену.
— Аксинья живая, — всполошился старик. — Живая, вот тебе крест.
— Живая? — Семен подался вперед и сцапал Воронка за плечо. Его затрясло.
— Сам видел, сам, — закивал Петр. — Глаза еще не ослепли, слава Христу. В говне валандался и в щелку смотрел, видел, как по улице тати ребятишек гнали, а с ними твою Аксинью и Катерину Карушину. Остальных-то сразу убили, а этих, видать, с собой увели.
У Семена подломились руки, и он упал лицом в жидкую грязь, под пальцами склизко ползли комья первой весенней травы. Аксинья живая! Живая, живая! Семен подавился жутким лающим смехом. Попала в разбойничьи лапы, терзают ее, мучают, насилят, а ты, сучий сын, отдыхаешь тут, скулишь и жалеешь себя. Надежда, робкая и слабая, придала Семену сил, вырвала из обморочного забытья. Он встал на четвереньки и шумно проблевался, давясь мутной кислой водой. Замотал башкой, перед глазами плыли и вспыхивали цветные круги.
— Ты поплачь, Семушка, — посоветовал Петр Лукич. — Поплачь, легше будет. Я вот теперича думаю, ну отсиделся в говне, шкуру спас, а зачем? Ни избы, ни старухи, ни села. Зачем жизнь-то эта проклятущая мне?
— Того, дед, не ведаю, — признался Семен, нашарил топор, сжал липкую рукоять и поднялся на тряпичные ноги. Колени подогнулись, его повело, словно пьяного. — Знать, так написано на роду: тебе жить, мне смерти имать.
Он пристально посмотрел Петру Лукичу в подслеповатые глаза и прохрипел:
— Ребятишек моих схорони на погосте, под старой березой. Я бы и сам, да времени нет.
— Похороню, как положено похороню, — затряс старик грязной свалявшейся бородой. — Всех зарою, может, затем и живу?
— Может и так. Прощай, даст бог, еще свидимся. — Семен посмотрел на пепелище родного дома и на детей, повернулся и побрел в сторону сгоревших ворот. К неприметной могилке у старой березы он вернется нескоро и совсем не тем, каким уходил.

Метаморфозы

Отыскать, в какую сторону направилась банда, труда не составило. От разоренного села по прибитой дождями пыли на дороге уводили следы: подкованные копыта, тележные колеса, подошвы лаптей и сапог, босые ступни. Это вселяло надежду, разбойники уводили с собой детей и беременных баб, а значит, шли очень медленно. Эх, коня бы, коня…
Семен пошатнулся и едва не упал, слабость накрывала его с головой. Зачем банде дети, размышлять не хотелось, мысли в башку лезли самые черные. Явно ведь не пряниками кормить… По Новгородчине и раньше ходили слухи о душеловах, о торговцах людьми, о странных бродягах и о пропавших детях, чьи кости потом находили в остывших ритуальных кострах. Может, люди и врали, да дыма без огня не бывает. А тут разом и дым, и огонь. Невинные души — лакомая добыча для колдунов, большую силу дают в чародейских делах. Оттого и стоят целое состояние.
Семен еще сам дитем был, когда в неурожайный год соседи продали скупщику душу своего младшенького, Алешки. Грех великий, а куда деваться, если жрать нечего, а дома по лавкам восемь голодных плачущих ртов? Это Семен спустя многие годы понял, а тогда… Был Алешка веселый, хулиганистый, озорной, вместе рыбу ловили, играли в «стрижа» и лапту, к бабке Матрене на огород ходили в набег, мечтали, как вырастут, пойти в солдаты и дальние края повидать. А после отъема души стал Алешка другим: тихеньким, потерянным, заморенным, будто бы не в себе. Да почему будто бы? Не в себе. Человек без души — уже и не человек, живет, но без жизни, без любви, без тоски, без надежды. Ест, пьет, дышит, заводит детей. Только вот ради чего? Счастья отныне не ведает, в горе не плачет, в радости не смеется, мается, пока не помрет. Так и Алешка, закадычный Семкин дружок, промыкался в бездушье до шестнадцати лет, и очередной весной увидели люди, как идет Алешка по талому апрельскому льду, дальше и дальше, без всякой опаски. Спасать дураков не нашлось, покричали, посуетились на берегу. Алешка даже не обернулся и ничего не сказал. Махонькая темная фигурка брела через реку, пока вдруг не исчезла в обжигающей полынье. Был Алешка и нет…
И вот теперь Семен, словно неприкаянный, сам себе ненужный Алешка, плелся по узкой дороге, порой забывая, кто он и по кой черт куда-то идет. Внутри поселилась звенящая черная пустота. Непомерное горе выжгло душу дотла, спалило мечты и желания, пепел развеялся и смрадной пылью укрыл прах сгоревших надежд. Башка раскалывалась, перед глазами плыло. Он падал, и тьма принимала его бездонной ледяной полыньей. Бездна обещала умиротворение и покой, бездна звала. И он был готов поддаться зову, утонуть в сладко-кислом небытии, но в кромешном мраке вставали неясные истертые из памяти образы, и тогда Семка приходил в себя, поднимался на ломкие ноги и упрямо волочился навстречу судьбе.
В полубреду не сразу сообразил, что следы убегающей банды исчезли, на дороге вихлялся лишь старый отпечаток тележных колес, оставленный еще по распутице. Семен упал на колени и слепо зашарил руками по укатанной земле. Не могли же отрастить крылья и — фьють! — улететь? Он вскочил и, шатаясь, бросился обратно, отмахал саженей двести и едва не разрыдался, отыскав утерянный след. Разбойники свернули с проезжего тракта на неприметную лесную дорожку, явно намереваясь затеряться среди дремучих чащоб и непроходимых трясин. Оно и понятно — нарываться на жандармский разъезд или армейский патруль резону им нет.
Колея под ногами заросла бурьяном и сорной травой, обочины зажимали мелкие хилые елки, а по сторонам угрюмо хохлился пахнущий грибницей и размокшим валежником бор. Ни жилья, ни стука топора, ни печного дымка, ни людей. Так везде в Новгородчине: деревушки и села жмутся к редким проезжим трактам, а чуть свернул в сторону — и лешакам на прокорм. Насколько хватает глаз — черные ели, подпирающие вершинами небесные потроха, непреодолимые буреломы, склизкий лишайник да оконца стоячей воды. И дорога, ведущая в никуда.
Семен поскользнулся на влажной коряге и снова упал, ткнувшись мордой в жидкую грязь. Встать сил уже не было, так что дальше он пополз на карачках, сдирая в кровь колени и локти и волоча топор за собой. Минул получас, а может быть, год, прежде чем тяжелое покрывало сгустившихся туч вдруг прорвал яркий режущий всполох. Солнце вспыхнуло в открывшейся прорехе, и набухшие влагой черные облака поползли грязными лохмами, открывая безбрежно-синие небеса. Семен всем телом подался навстречу ласковому теплу и вдруг сдавленно зашипел — острая боль полоснула ножом. Кожа на ладонях полыхнула огнем, на глазах надуваясь желтыми пузырями. Пузыри тут же лопались, разбрызгивая жидкую сукровицу. Твою ж мать! Семен всхлипнул и пополз в сторону зарослей. Сука, совсем забыл, как утром копался в пепелище и порядочно обгорел. Ожоги до поры не ощущались, а тут солнышко напомнило, припекло. Руки горели огнем, на лицо словно капали расплавленным дегтем. Семен рывком добрался до деревьев и заполз в полутьму. Благословенная тень приняла измученное обожженное тело, боль притупилась, приходя резкими рывками и отпуская. Пальцы нащупали пустоту, и Семен свалился во влажную ямину, укрытую скользкими корнями и мхом. На дне скопилась лужа грязной воды, и он с наслаждением опустил в прохладу пылающее лицо, а потом долго пил мутную жижу с привкусом болота и стухших яиц. Хлебал, пока обратно все не пошло. Лишь тогда пришло облегчение, и Семен скорчился, подтянув колени к бурчащему животу. Боль ушла, превратившись в беспокойное жжение, кожа с предплечий облезала тонкими лоскутами, открывая багровые пятна. Семен утробно всхлипнул и погрузился в зловонное небытие, чернильную тьму, полную призрачного шепота и бесформенных холодных теней. И ничего не стало…

Безымянный и нагой, ни мертвый и ни живой, тонкая оболочка от самого себя, тень от тени, ни плоти, ни сознания, только ломкие кости да прах, парил он в густой темноте, погружаясь все глубже в жадную бездну пламени и искрящегося льда. Казалось, у той бездны не было дна, а может, время остановилось или побежало назад. Или падал в бездну вовсе не он, безумно пялясь во тьму чужими глазами без глаз. Ни мертвый и ни живой…
Вечность перетекала в миг, столетия замедляли и ускоряли размеренный бег, и было не ясно, когда рядом появился кто-то другой. Невесомая зыбкая полутьма в темноте. Будто кто есть, а будто и нет. Пустота в пустоте. Клубящийся мрак, щедро разбавленный чернотой.
— Как твое имя? — спросили из темноты.
— Я не знаю. Забыл.
— Так вспомни.
— Не могу.
— Семка ты, Семка Галаш.
Воспоминания пришли обжигающей вспышкой, и Семена скрутила острая боль. Он завыл, но крик жадно пожрала окружившая его пустота.
— Семен? — вновь позвала темнота.
— Чего? — прохрипел Семка.
— Дурак ты, Семен.
— Может и так, — не стал спорить Семен, боль отступила, гулко постукивая в висках. — Ты, что ли, умный?
— Был бы умный, с тобой, дураком, не сидел.
— Где мы?
— По ту сторону всего.
— Кто ты?
— А какая разница? Я есть и меня нет. Я везде и нигде. Говорю, а слов нет.
— Шел бы ты в жопу загадки загадывать, — обиделся Семка. — Не до тебя.
— Торопишься?
— Жену надо сыскать.
— А ну как хуже будет, если найдешь?
— Пущай так.
— Вдруг это Господа знак? Что, если Бог выбрал тебя?
— Бог выбрал меня? Зачем? — удивился Семен.
— Ты нужен ему, он возлагает на тебя большие надежды. Через мученичество к Богу придешь. Делай, что должен.
— Что должен?
— Умирать и убивать, умирать и убивать. И так без конца. Целую вечность.
— Поганое будущее, — скривился Семен.
— Этого хочет Бог.
— Нахер такого Бога.
— От Господа не уйти, и от себя не уйти. Подумай, Семен, не ошибись.
Семен нутром почуял, что загадочный собеседник исчез. Развеялся, словно туман. А и был ли? На этот вопрос ответа Семен не нашел, в голове полыхнуло, и он снова провалился в черную бездну без дна.

По грязно-алому небу медленно текли зловещие тучи, подсвечиваясь изнутри мутными всполохами ледяного огня. Небо стонало и выло раненым, исполосованным порезами зверем, душераздирающие звуки туманили разум и сводили с ума. Солнце, красное, чужое, нездешнее, с надтреснутыми краями и паутиной черных прожил, висело так низко, что казалось, можно дотянуться рукой. Солнце не давало тепла. Не давало света. Не рождало теней. До самого горизонта лежала мертвая, спекшаяся ноздреватыми наплывами, оплавленная земля. Зловонный ветер мел по пустошам невесомую пыль. Серая взвесь мешала дышать, застилала глаза и набивалась в рот, оставляя соленую жижу на языке. От лютого холода дробно прилязгивали зубы. Впереди, саженях в полуста, застыл человек, а может, камень, похожий на человека. Рассмотреть мешали искажающий все вокруг красный свет и летящая пыль.
— Эй, человече! — робко позвал Семен.
Человек не отозвался, не обернулся, просто стоял. Недвижная черная фигура среди праха и бесформенных скал. Может, не услышал среди зловещего воя багровых небес. Или не хотел слышать…
— Эй! — Семен двинулся к человеку. Каждый шаг давался с неимоверным трудом, словно идти приходилось по густому вязкому тесту. Темная фигура дернулась и поплыла, не касаясь ногами земли.
— Подожди! — Семен заторопился и побежал, спотыкаясь, хромая и падая. Незнакомец продолжал медленно стелиться навстречу клубящимся на горизонте пыльным воронкам. Семка бежал, но расстояние не сокращалось. Полста саженей, не больше, не меньше, хоть тресни. Семка пытался догнать, сам не зная зачем. Наверное, просто не хотел остаться один среди древних, залитых мутным багрянцем камней. Под босыми ступнями взлетал хлопьями черный пепел и трещали мелкие, похожие на рыбьи, острые кости. Справа, чуть в низине, лежала рухнувшая, разлетевшаяся кусками исполинская статуя: воин в необычных шипастых доспехах с огромным мечом. Рука, когда-то указывавшая вдаль, отлетела и валялась далеко в стороне. С лица, с отчетливыми звериными чертами, слепо уставились пустые глаза.
— Стой уже, черт! — крикнул Семка, выбившийся из сил. И незнакомец вдруг замер, застыл на краю обрыва искрошенных ветром и временем скал.
Семен сбавил шаг и приблизился медленно, осторожно. Мало ли что. В таком поганом месте самого херового только и ожидай… Человек был одет в длинную запыленную хламиду до пят, ветхую и разодранную понизу на дымные лоскуты. Воздух вокруг человека дергался и мерцал, переливаясь всеми оттенками окровавленной тьмы.
— Уф, еле догнал. — Семен на всякий случай подобрал острый камень с земли.
— Не надо меня догонять, — тихонечко отозвался человек. Семен подавился хрипом. Голос был знакомый, чарующий и родной.
— Аксинья? — выдохнул Семка и чуть не упал. Колени ослабли.
— А ты, что ли, не за мною бежал? — Жена повернулась, посматривая сурово и осуждающе. Под одеждой горбом торчал налитый ребенком живот.
— За тобой, милая, за тобой, — зачастил Семка и вытянул руки. В собственное счастье не верилось. — Думал, все, не увижу боле тебя.
— Не трогай. — Аксинья зло скривила губы. — Противен ты мне и всегда таким был.
— Ты чего? — опешил Семен. На лице жены играла неподдельная ненависть.
— Думала, избавилась наконец от него, а он, ишь, и здесь отыскал. Прилипчивый ты, Семка, спасу нет от тебя.
— Аксинья.
— Заладил, Аксинья, Аксинья, — передразнила она. — На кой ты мне сдался?
— Спасать тебя я пошел…
— А оно надо? — зло хохотнула жена. — Дурья башка. Сбежала я, опостылел ты мне. Живет в нищете, дальше носа не видит, землю роет, как крот, и этому рад. А с меня хватит — другой жизни хочу. Богатой и вольной.
— А дети? — тихонько спросил Семен, как-то сразу поверив словам вновь обретенной жены. Было в ее голосе что-то, заставляющее поверить. В голосе и в печальных глазах.
— А что дети? — прищурилась Аксинья. — Первые двое, надежа и опора мои, не от тебя. А ты и не заметил! Слеп ты, Семка, и глуп. Думаешь, почему они такие умненькие и красивые родились? Не в тебя, дурака.
— А этот? — Семка указал дрожащей рукой на вздутый живот.
— Этот от тебя, — с отвращением кивнула жена. — Не уследила, от дрянного семени понесла. Хотела вырезать поганца, да повитуха сказала, сама могу через то помереть.
— Мой, мой, — Семка обрадовался, его затрясло.
— Твой. — Аксинья оцепенела на миг, глаза налились темнотой. — А раз твой… знаешь, на, забирай.
Не успел Семка опомниться, как она, безумно оскалившись, запустила руку в живот. Плоть под пальцами разошлась, темным потоком хлынула вязкая кровь. Аксинья сосредоточенно покопалась в потрохах и с хлюпаньем вырвала окровавленный плод. С треском оборвалась пуповина. Все оборвалось. Оборвалась горемычная Семкина жизнь. Аксинья смеялась. Ребенок, крохотный, синий и сморщенный, беззвучно открывал крохотный ротик и тянул руки к отцу. Семен заорал исступленно и страшно. У ребенка было два лица, а вместо ножек — ком пупырчатых щупалец. Багровое солнце взорвалось всполохами переливающегося огня. Умерло солнце, умер свет, умерли вопящие небеса. И Семен умер. По крайней мере, этого в тот момент он хотел больше всего…

— Да не подох ты, — насмешливо сказал голос из тьмы спустя тысячи лет. Голос казался похож на того, с которым Семка уже говорил в темноте, но впечатление было обманчиво. Похож, да не тот.
— Лучше б подох, — отозвался Семен, вновь паря в кромешном мраке, полном шепота, предостережений и снов.
— Кому лучше? — хохотнул голос. — Хотя с какой стороны поглядеть. Зачем ты живешь?
— Не знаю, — признался Семен. — Раньше знал, а теперь не знаю… забыл. Просто живу.
— Просто свиньи живут, Семен. Горя не знают.
— А чем я лучше свиньи? — возразил Семен. — Ем, сплю, а как напьюсь, так хрюкаю на зависть соседскому поросю. Того порося зарежут зимой, а я, видать, помучаюсь маленько ишшо.
— Надо жить, Семен.
— Не хочу.
— Не хочешь? А зря. Сейчас самое время начать. Действуй, иди вперед, ничего не бойся, плюй в рожу судьбе. Смейся над неудачами, не оставляй ничего на потом, никогда не оглядывайся назад.
— Мои дети… — простонал Семен.
— Будут еще, — безжалостно отрезал голос. — Дети, бабы, деньги, слава. Просто начни снова жить. Раньше у тебя крылья подрезаны были. Теперь вновь отросли. Лети.
— Нет. Нет…
— Лети. Коршун должен летать. В клетке его ждет только смерть. Действуй, иди вперед, ничего не бойся, плюй в рожу судьбе. Смейся над неудачами, не оставляй ничего на потом, никогда не оглядывайся назад. Лети, коршун, лети…

Тьма разжала хищные когти, и Семка Галаш вывалился на белый свет с диким воплем, во вспышке слепящей боли. Сломанный, истерзанный, смятый. Коршун, как же, мать его так! Из тех коршунов, которые сдохли и полетели, только получив пинка под заросший жидкими перьями зад. И то недалече.
Семка лежал на спине, раскинув руки по сторонам, на дне грязной промоины, среди скользких корней и подгнившей травы. Где-то близко чирикали птицы. Расчирикались, бляди, в такое-то время… Сверху дырчатой крышей нависали ветки искривленных осин. С серого неба накрапывал дождь. Холодные капли падали на лицо, копились в глазницах и стекали по бороде. Он перевернулся, чуть отдохнул и попытался подняться на подламывающихся руках. В животе булькнуло, и Семен проблевался. В мутной, разбавленной алым жиже белели непонятные, размером меньше ногтя, куски. Вроде не жрал вчера ничего… Пригляделся и почувствовал дурноту — в блевотине лежали выпавшие зубы. Семка запустил пальцы в рот и застонал, нащупав болезненно пульсирующую пустоту. Зубов убавилось вполовину, оставшиеся шатались и дергались. Хрустнуло, и на ладони остался траченый коричневым зуб. Ну, сука…
Идти, надо идти. Жену спасать. Хер ли лежишь? Семен замотал головой, стряхивая черную пелену, и полез из ямы наверх, цепляясь за корни, срываясь и сползая назад. Выбрался попытки с десятой и тяжело навалился грудью на край. Сил не было, измордованное тело налилось застывшим свинцом. Ночная прохлада и мелко подсекающий дождь остудили ожоги, кожа почернела и завилась берестой, жуткие раны мокли зеленистым гноем и желтой водой.
Он встал только страшным усилием воли, под щелканье окаменевших суставов и невыносимую боль. Каждый шаг давался с огромным трудом. Семка подобрал сучковатую палку и побрел, опираясь на кривую клюку. Лес встретил его как доброго знакомого, бросив под ноги заросшую стежку. Семка не сразу сообразил, откуда пришел и куда нужно идти. Вспомнив, поглубже вздохнул и продолжил свой путь. Грязный, изодранный, окровавленный, похожий на ожившего мертвяка. Чувствуя себя мертвяком. Внутри поселилась свербящая пустота, оставив лишь тупую покорность судьбе. Идти, надо идти… И Семен шел, забывая, кто он, и зачем, и откуда идет. Падал, подолгу лежал, поднимался и упрямо шел, окруженный притихшим лесом и серым дождем. Боль приходила вспышками, и тогда он кричал подстреленным зверем, выхаркивая зубы и кровь. Всякий раз поднимаясь и продолжая свой путь. Ничего не осталось, только размокшая лесная дорога, лютый страх и слепящая боль.
Заброшенный тракт вильнул, как дворовая собака хвостом, и Семка снова упал, ткнувшись рожей в мелкую лужу. Машинально, сам не зная зачем, утерся рукой и долго и отупело пялился на пятерню, не сразу сообразив, что вместе с грязью свез одним махом полбороды. Волосы налипли на пальцы мерзким спутанным колтуном. Кричать уже не было сил, Семен обтер склизкий ком об траву, прополз саженей двадцать, взгромоздился на ноги и поперся дальше, не удивляясь уже ничему. Только сейчас до него стало доходить, насколько страшно он обгорел.
Шаги складывались в сажени, сажени считали версты, и не было им конца. Вымокший лес тонул в сизом тумане, из зыбкого марева безобразными чудищами выползали выворотни и похожие на гигантских многоножек, обросшие мхом поваленные стволы. Краем глаза Семен видел, как деревья вытаскивали корни из скудной земли и шли следом за ним. Но стоило взглянуть на них прямо, и деревья замирали, насмешливо шелестя редкой весенней листвой. Порой в лесу что-то вздыхало, слышался отдаленный плачущий стон. В зарослях мелькали горбатые тени. Пару раз Семке чудилось, будто его окликают по имени: он всякий раз останавливался и слушал, но зов не повторялся, оставаясь призрачным эхом тумана и льющейся с неба воды.
А потом он увидел человека. На обочине, под развесистой елкой, почти не различимого в клочьях тумана и каплях дождя. Семен заторопился, забарабанил клюкой, подошел вплотную, хотел окликнуть, но слова застряли в высохшей глотке. Он увидел жену. Аксинья скорчилась среди узловатых корней, неловко подогнув под себя ноги: грязная, измызганная, исхудавшая. Одежда превратилась в рубище, волосы, прежде такие красивые, выцвели и сбились в неопрятный клубок. Глаза закрыты, руки безвольны, но — о чудо! — грудь едва заметно вздымалась.
— Аксинья! — Семен отшвырнул клюку и рухнул на колени, не чувствуя уколов опавшей хвои. Осторожно, словно боясь, что рассыплется, дотронулся до жены. — Аксиньюшка!
Веки затрепетали и медленно приоткрылись, на Семена смотрели такие знакомые и родные глаза. Зеленые, задумчивые, с колючей искоркой, живущей где-то внутри.
— Семушка? — Посиневшие искусанные губы тронула едва заметная улыбка.
— Я, милая, я. — Семен не знал, куда деть трясущиеся руки.
— Знала, что придешь. Сыскал ты меня.
— Сыскал, любимая, сыскал! — Семка, охваченный радостью, обнял жену. Припал всем телом, скуля молочным щенком. И тут же отпрянул. Аксинья сдавленно застонала. Стон перешел в хрип.
— Поранили меня, — выдохнула жена и с трудом повернулась спиной. Семка ахнул. От правого плеча к пояснице, располосовав сарафан, тянулся узкий, запекшийся черной кровью порез длиной вершка в два. Края вздулись и посинели, натянув бледную кожу.
— Ладно, живая, — сквозь слезы прошептал Семен и бережно коснулся надутого живота. — И дите живое.
— Думала, скину, — тихонько сказала Аксинья. — Тати нещадно нас гнали, отдыху не давали. Упырь, который за главного у них, все торопил. Ох, и страшный, а все шутки шутил. А оттого еще было страшней. Тати его Хозяином кликали, а имя — то ли Бурчила, то ли Букос ему. Меня в телегу закинули, а не то б померла. Целый день бежали, а тати, знай, плетками хлещут. Только как стемнело, остановились, полон в кучу собрали, сторожей выставили, а сами спать завалились. Костров не жгли, боялись солдат. Со мной рядом девка была, из Баранихи, Иринкою звать, так она под платьем прятала нож. Я, говорит, убегу, а если не убегу — горло перехвачу, не отдамся на поругание. И принялась веревки пилить. Ну и мне заодно, и еще бабам многим. Как забрезжил рассвет, в бега и ударились, все в разные стороны. Тати спохватились, кинулись нас ловить, многих похватали, а многих и посекли, чтобы другим неповадно было бежать. Тут мне и досталось. — Аксинья поморщилась. — А кругом темнота и лес, я в траву упала и под коряги заползла. Тати побегали, поорали, скоренько собрались и повели полон дальше. Я в чаще дотемна просидела, боялась, что вернутся. Потом к дороге выползла и сижу, помираю.
— Теперь не помрешь, — впервые за последние дни рассмеялся Семен.
— Теперь не помру, — слабо улыбнулась Аксинья и тут же встрепенулась. — А дети, дети где?
— Дети? — Семен замешкался, подбирая слова. Сердце сжалось. Неужели забыла о случившемся? Или от горя повредилась в уме? Или не видела, как убивали детей? И сказал, сам не понимая зачем: — Дома они, ждут.
Знал, что делает хуже. Знал, что правда откроется, и тогда все будет страшней. Все понимал, но по-другому не мог. Или мог… Просто не захотел, из последних сил цепляясь за призрачный шанс на миг оказаться в навеки утерянном дне. Где был счастлив, где все были рядом, где надежды еще не рассыпались в пыль.
— Значит, спаслись. — Аксинья обмякла.
— Спаслись, родная, спаслись, — зачастил Семка. — Схоронились под старым амбаром. Тати искали, а не нашли. Оставил я их с Петром Лукичом. Помнишь соседа-то нашего?
— Помню, — кивнула жена. — Хороший он, только старый, не уследит за детьми. Они у нас неугомонные, Ванька-то вообще пострелок. Голодные поди, немытые. Хватит, Сема, сидеть, надо до дому идти, помоги.
Аксинья попыталась встать, охнула и осела на бок, Семен едва успел подхватить и сказал:
— Окрепнуть тебе надо, от раны оправиться. Я и сам еле ноги волочу. Видишь, весь погорел? Если сдохнем по дороге, кому с того толк?
— Никому, — покорно согласилась жена.
— Ну вот. — Семен тонул в омуте сладостной лжи. — Пару деньков обождем, я тебя подлечу, и сразу к детям махнем. Ничего с ними без нас не случится, чай не титьку сосут. Да и Петр Лукич приглядит, он старый, да шустрый.
— Оно так. — Аксинья сомлела. — Дышать совсем нечем.
— Ты не помри у меня, слышишь? Я не для того последние ноги стоптал. — Семен встал, пошатываясь, заткнул за пояс топор, бережно поднял жену на руки, почти не чувствуя веса, и пошел по лесной дороге, сам не зная, куда и зачем.

Путем мертвецов

Солнце не смогло прорвать пелену затянувших небо пепельных туч и повисло над головой расплывчатым нездоровым пятном. К полудню Семен отмахал версты три, прижимая обмякшую Аксинью к груди. Иногда казалось, что жена переставала дышать, и тогда Семен, охваченный ужасом, бережно опускал ее на траву. Прижавшись ухом, улавливал слабые вдохи и плакал, роняя соленые слезы. Жива, жива… Убедившись, снова вставал, унося дорогую ношу дальше и дальше в недобро нахмуренный лес. В стороне остался чахлый малинник и край болота, заросшего багульником и мертвым березняком. Придорожные заросли неуловимо дрогнули, и в пяти саженях впереди возникли две размытые тени. Семка шумно затряс головой, прогоняя с глаз туманную пелену. В чаще разве кого хорошего встретишь? Ждал чего угодно — страха не было, хватит, отбоялся свое. Одно хреново — жену не выручил, а сам пропал, как дурак…
Зрение обрело худо-бедную четкость, и Семен подавился хрипким смешком. Ну еб твою мать! Нет, ну все правильно, дивно паскудный день должен был закончиться именно так. На обочине застыли два болезненно худых человека в одежде из дубленой кожи, повадками и обличием напоминавшие пауков. У одного лук, у другого хищно изогнутый зазубренный клинок на длинной ухватистой рукояти. Головы вытянутые, узкие меловые лица, словно обтянутые кожей голые черепа, покрытые костяными отростками, с дырами вместо носа и рта. Длинные волосы цвета паутины стянуты ремешками. С виду люди, да не они. Глазища уж больно приметные, огромные, вытянутые к вискам, совсем без радужки и зрачка, окруженные сеточкой черных вздувшихся жил. Ничего не выражающие жуткие бельма. Семен обреченно вздохнул. Чудь, чудь белоглазая, колдовское поганое племя, до сих пор скрывающееся в бескрайних лесах. Ваарами их кличут еще. Убийцы, живодеры и людоеды. Попасться к ним в руки значит принять самую жуткую смерть.
Ну, значит, Господу так угодно. Семка тяжело уселся, исподлобья поглядывая на чудь. Бесовы дети, исчадия самого Сатаны. Начиная с послепотопных времен, чудь владела землями от Волхова до самого Студеного моря, подчинив все окрестные угорские племена. Порядок наводился огнем и мечом, непокорные вырезались под корень, тысячи рабов умирали на стройках и в шахтах, умножая сказочные богатства вааров. Армии белоглазых ходили в набеги во все стороны света, раздвигая границы и сокрушая врагов. Так длилось, пока с заката не пришли первые люди славянского языка. Гордые, смелые, вольные. Ожиревшая империя чуди рухнула, уцелевшие остатки великого народа растворились в чащах и неприступных горах. В напоминание о былом величии остались стершиеся предания, развалины диковинных городов, огромные могильники и мощенные камнем дороги. И лютая ненависть, скрытая под сенью черных лесов.
Ваары приблизились — движения были мягкие и плавные, — они словно плыли во влажном воздухе, пропитанном прелью и терпким запахом гниющего дерева. Мужики или бабы, хер его разберет. Чудь вся на одно лицо: тощие, высокие, безобразные. Семен инстинктивно отвел взгляд. Каждый ребенок в Новгородчине с молоком матери впитывает истину — смотреть в глаза ваарам запрещено. Белесые зенки обладают колдовской силой, запросто подчиняя своей воле людей. Зыркнет такое пугало в глаза — и пропал человек, превращаясь в послушного перепуганного раба. И вроде терять уже нечего, а страх тот на веки вечные вбит. Семен тяжело вздохнул и опустил жену на пружинистый мох. Думал, вырвал у судьбы долечку счастья, а оно вона как вышло… Аксинья в себя не пришла. И хорошо, без мучений умрет…
Над ними нависли корявые тени, ваары заговорили между собой на протяжном, напевном, совершенно не сочетавшемся со страшными харями языке.
Один подступил ближе и небрежно пихнул человека ногой.
— Ноис улос, лиеро, — в голосе слышалось презрение.
— Олемме уставалиса, синулле, коир, — добавил второй, и оба рассмеялись смехом, похожим на перестук стеклярусных бус.
— Весело, падлы? — обиженно буркнул Семен. — Ну-ну, веселитесь, скоро бошки вам откромсают.
— Зачем ты тащишь с собой мертвеца, грязная тварь? — спросил по-русски ваар, непривычно коверкая и растягивая слова.
— Живая, живая она, не трогайте. — Семен попытался закрыть Аксинью собой, но беспомощно завалился на бок и шумно проблевался ваару на украшенные костяным бисером и янтарем сапоги.
— Ликанен ротта! — выругался облеванный под смех сотоварища и вскинул непривычное оружие — зазубренный клинок на длинной рукояти — над бедовой Семкиной головой. Ну вот и конец. Кончился раб божий Семен…
— Одорта. — Ваар вдруг оборвал смех. — Викаа ханесса он итаин.
Смертоносный клинок застыл, словно лесной воздух вдруг уплотнился и удержал острую сталь. Ваар, остановивший собрата, гибко присел на корточки и потянул носом, принюхиваясь к Семену.
«Ну вот, значит, сожрут», — обреченно подумал Семен. Всякому ведомо, чудь на подобные пакости — огромные мастера. Нет у них ни жалости, ни чести, ни стыда. Падальщики по сравнению с ними — божьи овечки. Набег вааров подобен всепоглощающему пожару. Застарелая ненависть вспыхивает негасимым огнем: вспарывают животы, сжигают живьем, рубят на части, насилуют всех без разбора, упиваясь воплями жертв, оставляя после себя лишь пепел и горы обезображенных тел.
— Хён он эпакуоллут, — выдохнул чудин и отшатнулся от Семки.
— Эпакуоллут? — неверяще переспросил второй.
— Капиналлинен, си йока эн куаллут. Эт вои каскеа.
Семен не поверил глазам. Ваары, богомерзкие твари, созданные лишь пытать, убивать и разрушать, пятились от них, опустив оружие и упершись взглядами в сырую траву.
— Вы чего, мурла поганые, брезгуете? — ошеломленный Семка пополз следом за ними. — Стойте, суки!
Но ваары уже исчезли в подлеске. Были и нет, даже ветки не дрогнули — словно туман сдуло налетевшим ласковым ветерком. Семен подавился хриплым смешком. В тот момент он еще думал, что сам Господь отвел от него в тот час большую беду. Семка верил. Хотел верить. И лишь много позже понял, что лучше бы тогда, на заросшей лесной дороге, чудь убила странного человека с женщиной на руках. Идущего подальше от Бога навстречу терпеливо ждущему Сатане.

Обжитые места начались верст через пять после встречи с ваарами. Сначала Семка приметил на обочине старый рассохшийся поклонный крест-голубец. Такие ставят в местах, где божьей помощью удалось избавиться от напасти, или над могилами путников-христиан, если нет возможности увезти на погост. А еще такие кресты подальше от людских глаз ставят раскаявшиеся убийцы. Когда-то давно Семка сам вкопал такой на старом языческом капище. Десять верст пер на хребте, сквозь болота и лес. Хотел прощение через искупление получить. Вышло совсем хреново, видать. Вот и этот голубец напоминал о былом. Доски крыши растрескались и поросли влажным мхом, грубо вырезанный распятый Христос почернел и утратил человеческие черты. Совсем недавно возле креста кто-то был: на заляпанной восковыми подтеками перекладине торчал огарок тонкой свечи.
Чуть дальше по дороге встретилась вырубка — пни еще белели свежими спилами и сочились липкой пахучей смолой. Бревна увезли, в подсохшей грязи остались глубокие следы тележных колес. Хворост прибран и сложен огромными кучами. Совсем скоро люди вернутся, и тогда вырубку охватит огонь, золу и пепел вобьют в землю летние проливные дожди, а следующей весной мертвая гарь расцветет изумрудным ковром сочной травы. Темный лес, полный страхов и нечисти, отступит на еще один крохотный шаг.
Семка повеселел — где-то рядом было человеческое жилье. Деревня, а может, и вовсе село. Там накормят, обогреют и приютят. Авось даже сыщется лекарь. А если не лекарь, то бабка-знахарка точно, живо на ноги поднимет настоями, отварами да молитвой. Себя не жалко, как на собаке все заживет, волосы и зубы — не главное, не был красавцем, нечего и начинать. А вот за Аксинью страшно, вместе с дитем. Ничего у Семки не осталось, только они. Если сгинут, останется только в омут шагнуть. Он резко остановился, в воздухе плыл горьковатый запах печного дымка. Семка принюхался, аки пес, закрутил головой. Запах был слабенький, почти неуловимый, но Семен чуть не запрыгал от радости. Где дым, там и люди. Он заметался по дороге, едва не упал и вдруг увидел неприметную тропку, убегавшую в нахмуренный лес. Дымком явственно тянуло оттуда, и Семен не раздумывая свернул на тонкую стежку. Больше всего боялся, что не дойдет, что силы закончатся, он уронит жену, упадет сам и уже никогда не поднимется. И останутся они лежать на поживу лесному зверью, опосля и малой косточки не найдут. Обжигающая жажда вырвать у смерти жену и единственное дитя заставляла Семку идти, с трудом переставляя одеревеневшие ноги, все больше сгибаясь под тяжестью ноши и роняя алую от крови слюну.
Дымный запах становился все гуще, осязаемей, стелясь в прелой лесной тишине почти по самой земле. Тропка бежала затейливыми изгибами, ныряя во влажные, заросшие папоротником овражки и обходя ямины со стоячей водой. Огромные вековые елки, покрытые плесенью и лишаем, застилали серое небо над головой. Впереди обозначился белесый просвет, и Семка остановился, замер настороженным зверем. На рожон переть не привык, мало ли что впереди, может, пряничный домик с милой хозяйкой-старушкой, а может — разбойничье логово. И неизвестно, что хуже. Он с превеликой осторожностью опустил Аксинью возле приметной высоченной сосны. Жена застонала, открыла глаза и прошептала:
— Ты куда?
— Осмотреться надо, — ответил Семен. — Я мигом.
— Хорошо. — Аксинья закусила губу, не привыкнув спорить с супругом.
— Оглянуться не успеешь, я уже тут, — подмигнул Семка и нырнул в сумрак подлеска. Заложил дугу саженей в полста, держа просвет на виду, продрался сквозь бурелом и припал на одно колено на краю небольшой округлой поляны с раскоряченной аккурат посередке почерневшей избой. Низенькой, скособоченной, ушедшей в землю по единственное крохотное окно, с крышей, заросшей мхом и мелкими кривыми березами. Для полного счастья не хватало курьих ножек, потому как Баба-яга там тоже была. Возле двери ковыляло, переваливаясь с лапы на лапу, чудище, тощее, узловатое, косматое, с крючковатым носом и едва различимыми глазками. Семка невольно перекрестился. Чудище обрядилось в драный сарафан и к пущему омерзению пыталось заниматься насквозь человеческими делами: дотащило ведро воды, брякнуло под ноги, уселось на деревянный чурбан возле сколоченного из кривых досок стола и принялось что-то неуклюже толочь в деревянной, покрытой грязью и копотью ступке. О случившемся с хозяевами лесной избушки лучше было не думать. По хребту пробежала противная дрожь. Уйти, пока не поздно? Но ведь какая-никакая, а крыша над головой, может, припасы какие остались. Семка решился и, пригнувшись, перебежал поляну, прижался спиной к иссохшему срубу. Ладонь на топорище вспотела, сердце билось пойманным зайцем. Он осторожно выглянул за угол. Страшилище горбилось спиной к Семену, продолжая исступленно брякать в ступке и чуть слышно ворчать. Человека не чуяло, и это внушало надежду. Семен подкрался вплотную и что есть сил саданул топором по шишковатой, обросшей редкой сальной шерстью башке. Слабость в руках подвела, и удар пришелся вскользь, чиркнув по черепу, срубив острое мохнатое ухо и увязнув в плече. С треском лопнула кость. Чудище взвыло и повалилось на стол, ступка отлетела, разбрызгивая вонючую дрянь. Сдохни уже! Семка вырвал топор и принялся остервенело колотить по чему попало, не давая твари опомниться. Лезвие входило как в тесто, хлестала черная кровь. Чудище оборвало дикий вой и обмякло, бесформенной грудой упав на траву. Только задние лапы подергивались. Вблизи тварь оказалась страшней: косматая, покрытая наростами, клочковатой шерстью и редким пером. От жуткой вони слезились глаза. Семен пошатнулся на ослабевших ногах и чуть не упал. И тут же резко обернулся, уловив надсадненький скрип. Дверь в избушку отворилась, на пороге застыло второе уродище, ряженое в человеческие обноски, до мелочей схожее с первым, разве размером поменьше. Пугало изумленно выкатило глазища, издало перепуганный вопль и бросилось обратно в избу. Семка рванулся следом, с грохотом сшиб подвернувшуюся под ноги бадью и оказался в теплой, пропитанной запахами полыни и жженого волоса полутьме. Тварь привалилась к перекошенной печке и кричала, закрывая морду когтистыми лапами. На миг показалось, что в жутком крике проскальзывают человеческие слова. Удивляться времени не было, Семка подскочил в два громадных прыжка и саданул топором прямо в лоб. Череп треснул, чудище охнуло и завалилось назад, сметая с полок вдоль стен крынки и глиняные горшки. Семен, не полагаясь на удачу, рубанул еще дважды, пока уродливая башка не повисла на тоненьком ремешке. Вскинулся, тяжело дыша, весь взмокший, готовый ко всему, и устало опустил извозяканный в крови, скользкий топор. В избе больше никого не было, и спрятаться негде: от стены до стены сажени три, две лавки с ворохом одеял, стол с приставленными чурбаками да сложенная из булыжников пузатая печь. Земляной пол утрамбован и присыпан соломой, под потолком густо навешены сушеные веники. Жить можно. Семка Галаш обрел новый дом. Прогнивший, окровавленный, заваленный трупами, но, видимо, к этому стоило привыкать.

Аксинья, охваченная жаром, метавшаяся в бреду, пришла в себя рывком, взмокшая, расхристанная, дико вращая налитыми кровью глазами и жадно хватая воздух перекошенным ртом.
— Тихо, милая, тихо, все хорошо. — Семка, бдящий рядом, как пес, перехватил жену за плечи.
— Семушка. — Аксинья притихла. — Семушка. Где это мы?
Она не помнила, как Семка вернулся и отнес ее в избу на поляне.
— Дом ничейный нашел, — сообщил Семен. — Страшилища хозяев убили, а сами тут свили гнездо.
— Страшилища? — испуганно шепнула Аксинья.
— Победил я их, — похвастался Семка. — Вон валяется, только не пужайся. Нельзя пужаться тебе.
Аксинья глянула на дохлую тварь и ойкнула, вжав голову в плечи.
— Господи, спаси и помилуй, страх-то какой.
— Ниче, я с ними живо управился. Еще один за дверью лежит. А этого хотел вытащить, да слаб я совсем.
— Герой ты у меня, Семушка, богатырь.
— Ага, — усмехнулся Семен, — богатырь, на жопе волдырь. Воды хочешь? Колодец тут есть.
— Жутко хочу, — кивнула Аксинья и схватила протянутую деревянную кружку.
— Не торопись, ледяная, — предупредил Семен.
Аксинья пила долго, отфыркиваясь, пристукивая зубами по краю и проливая на грудь. Вернула кружку и робко спросила:
— Покушать ничего нет? Давненько не ела.
— Покушать? — растерялся Семен, сам ничего не жравший с тех пор, как разбойники разорили родное село. От горя и боли забыл про еду. А теперь вдруг понял, что голоден до тошноты и рези в сосущем потроха животе. — Обожди, сейчас погляжу.
Он вскочил и заметался по избушке, заглядывая в корзинки и короба. Съестного не было, даже распоследней крошечки хлеба, даже луковки подгнившей и той не нашлось. Оно и понятно, на хрена чудищам человечья еда? В последней надежде загремел печной заслонкой и заметил в топке, полной раскаленных углей, ведерный горшок. Вытащил, не чувствуя жара, грохнул об стол и счастливо рассмеялся, увидев в посудине варево из репы, моркови и каких-то корней. От дурманящего запаха голова пошла кругом, рот наполнился вязкой слюной. Вот так удача! Семен нашел более-менее чистую щербатую миску и деревянную ложку, навалил еды и метнулся к жене.
— Глянь, какое богатство!
Аксинья привстала, потянулась к миске и тут же отпрянула, брезгливо прикрыв рот рукой.
— Семушка, ты чего? Ты зачем?
У Семки словно колдовские чары упали с очей. Он опустил взгляд и с трудом подавил испуганный крик. Посудина упала и перевернулась, выплеснув содержимое на пол: зеленые сгнившие сгустки, размокшие волокна и кишащих в жиже червей. Из кошмарного месива с укоризной поглядывал небесно-голубой человеческий глаз.
— Да что со мной? — ахнул Семен. — Помутилось в башке.
— Устал ты, Семушка. — Жена притянула к себе. — Измотался весь. Отдохнуть тебе надобно. И поесть. Без еды пропадем.
— Где ж я возьму? — сжал кулаки Семен. — Охотник из меня и прежде хреновый бывал, а теперь и вовсе ног волочь не могу. А на одной траве не протянем.
— А и не надо травы, — согласилась жена. — Помнишь, еще когда голод последний был, соседка Прасковья детишек лебедой кормила да сосновой корой. Довольная была, мол, гляньте, какие ребятишки пузатенькие у меня. Так они быстренько померли, а уж кричали так, что не приведи Господь Бог. Помнишь?
— Помню, — склонил голову Семка. Как тут не помнить, ведь нет для крестьянина ничего хуже голода. Сами в тот злой год выжили случаем. Повезло Семену устроиться на маслобойню к помещику Иволгину, так тот от щедрот разрешал каждый день фунт льняного жмыха с собой забирать. Тем и спаслись. Навсегда запомнил Семен, как возвращался в темную, закопченную курную избу и совал в жадно протянутые руки детей кусочки еще теплого влажного отжима.
— Не надо травы, — повторила Аксинья. — У нас и без травы еда есть.
— Нету у нас ничего, — возразил Семен.
— Много еды. — Аксинья оторвала его от себя, взяла руками мужа за голову и повернула к печи.
Там ничего не было, только сорванные со стены полки, глиняный бой и… туша дохлого чудища. Господи…
— Нет. — Семен перехватил руки жены. — И не вздумай.
— Так помрем, Семушка, и детишки без нас перемрут, — виновато улыбнулась Аксинья. — Думаешь, я сама хочу тварь проклятую есть? Не хочу. А надо. Потом замолим грехи, Боженька добрый, простит.
Семка молчал. Знал, Аксинья права. И от этой правоты становилось только страшней.
— Помрем, Семушка. — Аксинья заглянула в глаза. — А не хочется помирать. Ты глянь на уродика, шерсть на ём и перьюшки всякие. Значит, зверь он, а зверей есть не воспрещено. Не хочется, Семушка, помирать.
Семен отстранился и, пошатываясь, двинулся к дохлому чудищу, на ходу прихватив топор со стола. Руки тряслись, в горле встал противный горький комок. «Не хочется помирать», — набатом звенело в ушах, разрывая душу напополам. Бог простит. А нет, значит, так тому и бывать. Кто без греха? Господи, Отец наш небесный, помилуй раба божьего Симеона… Топор упал отвесно, разрубая толстую шкуру, кость поддалась лишь с третьего удара, свежее мясо призывно алело, упрашивая отрезать и положить на язык сырые куски. Мясо как мясо, ничего необычного, едали и хуже. Семка оттяпал заднюю лапу, отрубил лишнее и притащил дичину на стол. Если не знать, откуда богатство, можно подумать — оковалок дикого кабана. И шерсть похожа, такая же черная, жесткая. Вид немножко портили перья и наросты, похожие на чешую, да ничего, главное, не думать много о том.
Мясо, приправленное кровью, манило попробовать. Семка протянул руку, зажмурился и только каким-то чудом опомнился, отдернувшись в последний момент. Нет, нет, нельзя уподобляться зверям…
Он подбросил дров в раскаленную печь и долго смотрел, как с гудением разрастается палящий огонь. Потом вернулся, содрал шкуру, напластал мясо крупными кусками, сложил в чистый горшок, залил водой и отправил вариться. Не выдержав, украдкой облизнул пальцы, кровь была сладкой и пряной, от наслаждения онемело лицо и закололо язык. Семку повело, будто махом опрокинул он кружку крепкого меда, ноги стали вдруг легкими, голову охватил пьяный дурман. В брюхе требовательно урчало и чавкало. Окровавленная туша призывно алела в бархатной полутьме. Отринь условности и запреты, все это ложь, иди и вкуси, иди и вкуси…
Семка каким-то нереальным усилием воли отвел взгляд и повалился на пол возле жены.
— Не могу ждать, — простонала Аксинья. — Накорми меня, Семушка.
— Скоро, милая, скоро, — прохрипел Семен, плавая где-то на грани безумия и остатков здравого смысла, погружаясь все глубже в зловонную топь ужасных, будто чужих мыслей, странных образов и потаенных надежд. Перед глазами висела багровая пелена.
— Сема, Семушка, готово поди, — донеслось из подступающей черноты.
Семен очнулся, на карачках дополз до печки, в зыбком полубреду нашарил ухват и вытащил раскаленный горшок. Мясо не доварилось, краснея на срезах розоватой водой, порождая желание выхватить долю и выжать в рот сладкий, опьяняющий сок. Семен начерпал полную миску и доковылял до Аксиньи. Ее глаза, дикие от нестерпимого голода, светились огнем. Они ели торопливо и жадно, обжигаясь, фыркая и рыча, хмелея от вкуса мяса и крови, забыв, как жевать. Они смеялись и кормили друг друга, осторожно снимая с пальцев куски мяса губами. А потом их губы неожиданно встретились. Поцелуй был горячий и сладкий. Ищущий. Аксинья прижалась всем телом, срывая с Семена рубаху.
— Может, не надо? — спросил он. — А как же дите?
— Мы потихоньку, дитю не навредим, — успокоила Аксинья, и они утонули в теплой ласковой полутьме. Над избушкой, в чаще туманного, полного шепота и шорохов леса, зажглись первые звезды, и не было им числа.

Семкино счастье

Семен таился во влажном подлеске, в тени огромной, растрескавшейся под собственным весом узловатой сосны. Впереди, саженях в сорока, чернело свежевспаханное и засеянное рожью широкое поле. Поле будило в душе какие-то давно забытые чувства, но какие именно, Семен понять так и не смог. Ночью выбрался на межу, накопал горсть золотистых семян, размял в ладонях и отправил в рот вместе с землей. Ни в какое сравнение со вкусом парного мяса это не шло, и он, отплевавшись, ускользнул обратно в кусты.
Поле оставило равнодушным, зато привлекало расположенное за ним, обнесенное высоким тыном село дворов на полста, с маковкой церкви и похожими на взъерошенных воробьев верхушками соломенных крыш. Как называется, Семен не знал, обнаружив село два дня назад, в пяти верстах на восход от избушки, давшей им с Аксиньей приют. Пришел по наитию, повинуясь обострившемуся стократно чутью. Он начал ощущать мир более остро, более тонко, и эти перемены одновременно пугали и радовали его. Хоронясь под старой сосной, он чувствовал в налетающем ветерке рыскающую за спиной стаю волков. И чувствовал, что волки боятся его. Он слышал, как глубоко под ним роет ход слепой толстый крот. Слышал, как шебуршатся мыши в зарослях прошлогодней ломкой травы. Видел в крохотной точке над головой парящего сокола и знал, что хищная птица видит его.
В село, к людям, Семен идти не спешил, по собственному опыту зная, если выберется из леса обожженный, грязный страшила в лохмотьях, то непременно словит брюхом стрелу. Стража на воротах разбираться в сортах прущего из чащи говна не привыкла: сначала истыкают из самострелов, а потом уже подойдут, вежливо рогатиной ткнут под ребро. Поэтому лучше не спеша присмотреться и обождать. Да и торопиться теперь было некуда, крыша над головой есть, припасов в достатке, здоровье (тьфу-тьфу-тьфу!) и то поправляться взялось. Ожоги потихонечку рубцевались, оставляя жуткие ветвистые шрамы, проходила противная слабость, сменяясь то приливами деятельной суеты, то равнодушным бездействием. Выгоревшие волосы не отрастали, но Семка о том не жалел. Стричься не надо, да и проклятые вши не заведутся теперь. Вот зубов было действительно жаль, прошлой ночью выпал последний, остались лишь голые десны, неприятно гладкие и мокрые под языком. В общем, ничего, можно жить, стерпится-слюбится, не такая уж и высокая цена.
Рана на спине у Аксиньи перестала кровить, красная опухоль спала, и это внушало надежду. Пуга́ло другое: Семен, прижимаясь ухом к ее упругому животу, не слышал ни движения, ни толчков. Ребенок словно затаился, затих. Аксинья успокаивала, бояться, мол, нечего, живо дитя, материнские чувства не обмануть. Семен верил, хотел верить, но паскудные мысли так и кружили в башке. Решение пришло как-то само. Нужна баба. Не девка-соплюшка, с любовями всякими на уме, а постарше, чтобы разбиралась в своих бабьих делах. Посмотрит и определит, надо Семену переживать или нет.
Посему Семка второй день и караулил за полем в кустах без особого толку. В село и обратно постоянно двигались люди: пешие, конные, на телегах и в бесконечных обозах, гуртовщики, коробейники, скоморохи, солдаты, крестьяне и почтовики. Кого только не было, кроме ничейных одинокеньких баб. Семка уж хотел бросить затею, и тут наконец повезло: из ворот вышел разом с десяток женского полу под охраной троих мужиков с арбалетами и копьями наперевес. Вся честная компания с шутками, смехом и прибаутками направилась к опушке, зайдя в лес чуть правее Семеновой лежки. Он выждал немного и направился вслед, держась зарослей и зыбких теней. Бабы мелькали среди деревьев яркими пятнами сарафанов, душегреек и цветастых платков.
— Которая первая хворосту соберет, той сегодня с Яковом Кузьмичом на сеновале лежать! — донесся озорной женский голос.
— Ох уж я тогда расстараюсь, — хохотнула вторая. — Больно награда завидная.
— Нет, Матрена, я тебя обгоню, — возразила третья. — Яков Кузьмич видный мужик.
— Ошалели, бабенки? — сконфуженно прогудел глубокий бас. — Ни с кем я на сеновале не буду лежать. Ишь чего удумали, дьяволы.
— А чего, жена не дозволит, Яков Кузьмич? — спросила озорная. — Так я договорюсь, ты только моргни.
— Эх, Клавка, заголить бы тебе задницу да прутом нахлестать! — пригрозил Яков Кузьмич.
— Я от тебя, Яшенька, любую кару готова принять, — смиренно ответила Клавка. — Давненько надо меня, беспутевую, наказать. Третий год без мужика и наказаниев мучаюсь. Зайдешь вечером, Яш? С прутом.
— Отстань, Клавдия, Бога побойся, — взмолился несчастный Яков Кузьмич.
— Как скажешь, Яшенька, — медово пропела Клавдия. — Но ты подумай насчет меня, бедовую, отстегать. Эх, бабы, нет в жизни счастья, пошли хворост сбирать!
Бабы, громко переговариваясь и хохоча, рассыпались по опушке под присмотром сторожей во главе с любителем сеновалов Яковом Кузьмичом. На Семкино счастье присмотр был не то чтобы строгий, скорее совсем никакой. Мужики для острастки позыркали по сторонам, пошуршали копьями в подступавшем малиннике, собрались вместе и завели обычные разговоры о погоде, новых налогах и видах на урожай. По всему видать, места вокруг села спокойные: нечисть повыбита, нелюдь замирена, оттого и беспечность.
Семка припал к земле и осторожно, опираясь на руки, двинулся влажной низинкой, заросшей крапивой, мышиной елкой и щавелем, держа на виду двух баб, отдалившихся от остальных. Подобрался чуть не вплотную и затих под елкой, раскинувшей лапы до самой земли.
Высокая, полноватая, красивая баба нагнулась за хворостом, воровато огляделась и сказала товарке:
— Наташка, а Наташка, отлучиться мне надо.
— К Федьке, что ль, своему? — спросила Наташка, толстенькая и круглая, как колобок.
— К нему. — Высокая выпрямилась. — Он с мужиками пашет на Усольском лугу, так хоть повидаемся на часок. Для того и подрядилась палки эти драные собирать. Так-то на кой черт они мне сдались.
— Дура ты, Клавка, — отозвалась Наташка. — Знаешь, не положено в лес без защиты ходить, а ты и вовсе одна. А случись чего?
— Ничего не будет, — возразила Клавка. — Когда последний раз плохое случалось возле села? Вот и я не припомню. Драган, хоть и колдун, душу продавший Сатане, а свое дело знает — как в Заступы нанялся, тишина кругом и покой.
— Оно так, — согласилась Наташка. — Но запрет на то и запрет. Высекут тебя, Клавка, допрыгаешься.
— Пущай секут, — беспечно отмахнулась Клавдия. — Мне без Федьки все одно жизни нет. Люблю, сил нет, и он меня любит.
— Счастливая ты, Клавка, — всхлипнула Наташка. — А я только мучаюсь со своим.
— Ничего, Натаха, и тебя полюбят, мое слово верное. — Клавка приобняла подругу. — Ну все, побежала. Якову Кузьмичу, как хватится, скажи, к Федьке ушла, вечером буду. Назначат плетей, приму плетей!
Она повернулась и быстро пошла напрямик через заросли, придерживая юбку и подныривая под цеплючие ветки. Наташка смотрела ей вслед, потом вздохнула и продолжила собирать хворост. Ни та ни другая не видели мелькнувшую за деревьями горбатую тень.
Семка догнал торопившуюся бабу через полверсты, до того держась сбоку и позади, следуя за мельтешащим алым платом. Чувствуя себя зверем. Зверем, не собиравшимся убивать. Лишь пару раз под ногами глухо хрустнули ветки, Клавка замирала и оглядывалась, но, ничего не разглядев в зелено-коричневых зарослях, продолжала быстро идти. Вдруг захромала, присела на поваленное гнилое бревно и принялась растирать лодыжку. Семка, подобравшись вплотную, набросился со спины, ухватив одной рукой под грудью, а второй зажав открывшийся рот, ломая сопротивление. Клавка забилась взбесившейся кошкой: сильная, упругая, верткая. Острющие зубы вцепились в ладонь. Семка сдавил железной хваткой, дернул на себя и прошептал в самое ухо:
— Тихо! Тихо, я сказал. Вреда не будет, только тихо.
Клавдия как-то сразу обмякла.
— Я не обижу, — шепнул Семен. — Только не ори. Поняла?
Баба послушно кивнула.
— Не балуй, — пригрозил Семка и убрал прокушенную руку.
— Ты кто? — выдохнула Клавка.
— Человек божий, обшит херовой кожей, — буркнул Семен.
— Воняет от тебя, человек божий, — поморщилась баба, потихоньку справляясь с испугом.
— Живу в лесу, молюсь колесу, — отшутился Семен. — Не трону, если слушаться будешь, поняла? Жена у меня в тягости, надо бы посмотреть, все ли там у нее хорошо. Проверишь, сразу домой отпущу. Заплатил бы, да нет ни шиша.
— Не надо мне ничего, я помогу, — кивнула Клавка.
— Ну и договорились. — Семка чуть нагнулся и разорвал понизу сарафан.
— Ого, вот так сразу, да? — удивилась Клавдия. — А как же жена?
— Ты мыслишки срамные мне брось. — Семен оторвал от подола длинную полосу и завязал бабе глаза. — Так-то надежней. И не вздумай снимать. Пошли, я поведу.
— Упаду, — пожаловалась Клавка.
— Упадешь — подниму. — Семен мягко подтолкнул ее в спину. — Двигай давай.
— Звать тебя как, похититель? — спросила она на ходу.
— Семеном.
— А меня Клавдией.
— Знаю.
— Откуда? — удивилась баба. — Нешто чародей?
— Ага, из тех чародеев, которые в гости придут, а хозяева потом ценностей недосчитываются. Я за тобой от самого села наблюдал, слышал, как ты с Наташкой разговоры вела. Осторожно.
Он помог ей обойти кучу сырого валежника.
— Тебе Наташку и надо было хватать, — сказала Клавдия. — Наташка по женской части дюже ведает, чуть ли не повитуха первая на селе. А я чего? Как говорят, вертихвостка и бедовая голова. Ты знаешь чего, Семен, давай вернемся, я тебе Наташку приведу, а меня отпусти.
— Ага, ищи дурака. — Семен придержал ее под руку, пока переходили ручей с топкими скользкими берегами.
— Да какой ты дурак? — всполошилась Клавка. — Умный ты, Семен. И добрый. Знаешь, как поняла?
— Потому что в лесу живу и воняю дохлым котом?
— Ну нет же. Потому что глаза завязал, не хочешь, чтобы укрывище твое смогла отыскать. А значит, отпустишь.
— Бог свидетель тому, — поклялся Семен. Держать бабу у себя, а тем более убивать, у него и в мыслях не было. Ну, разве если только не перестанет болтать…
Семен чуть поплутал, потеряв направление, едва не утопил Клавку в болоте, выслушал гору упреков, заложил крюк в добрую версту и, наконец, увидел за деревьями крышу, поросшую мхом.
— Пришли, — счастливо сказал он.
— Уж я и не чаялась, — съязвила Клавка. — Ты это, знаешь чего? Я и по хозяйству могу подсобить, полы помыть, щей наварить. Жене-то твоей трудно поди.
— Спасибо, — поблагодарил Семен. Надо же, остались хорошие люди на этом жестоком миру. Похитил, напугал, глаза завязал, привел хер знает куда, а она еще хочет помочь. Чудеса.
— Голову береги. — Семен скрипнул низенькой дверью и завел Клавдию внутрь. — Аксинья, это я, и гостья при мне. Соскучала, поди?
Он снял повязку, Клавдия подслеповато заморгала, из мрака попав в серую, надсадно жужжащую полутьму, а потом заорала. Истошно, громко и перепуганно.

Семен проснулся, не зная, сколько он спал: час, год, а может быть, век. В узенькое оконце падал призрачный свет огромной луны, расплываясь мутными потеками по голой стене. Рядом беззаботно посапывала Аксинья. Семен невольно залюбовался женой. Господи, какая красивая. Он осторожно положил ладонь ей на живот и улыбнулся, почувствовав ответный толчок. После Клавки Семен успокоился, перестал терзаться, отбросил черные мысли. Клавдия поначалу чуть со страху не померла: туша разделанного зверя ей не по нраву пришлась, а Семка, простая душа, забыл упредить. Экое диво, чудище дохлое у печки лежит, чего орать? На счастье, Клавка успокоилась быстро и сразу принялась хлопотать. Внимательно осмотрела Аксинью, брюхо ощупала, под ребра пальцем потыкала, в причинное место залезла и вынесла бабий свой приговор — живо дитя и ножками дюже бодро сучит. Семка, расчувствовавшись, даже всплакнул. Благодарил, в ножки кланялся, а потом, как уговорено, отвел Клавку на место, где взял, распрощался, велел повязку чутка времени не снимать и ушел. Интересно, будет теперь шальная баба к Федьке-хахалю в одиночку ходить?
Семен поднялся и сел, чувствуя странную тревожность на успокоившейся было душе. Что-то было не так. Странно. Неправильно. Он тихонечко подошел к оконцу, горстью зацепил обжигающий лунный свет и, не отдавая себя отчета, умыл обрастающее новой кожей лицо. Вместе с голубоватым светом внутрь сочился располосованный белесыми нитями росистый туман. Ночной лес тонул в кромешном мраке, протыкая небо частоколом еловых вершин. Скверня висела в зените, покрытая сетью вздувшихся жил, щербатая понизу, увенчанная короной дымчатых всполохов и изгибающихся, едва заметных жгутов. Жуткая и прекрасная. Внушающая страх и почтение. Манящая. Зовущая сорвать одежду и отправиться на кровавую охоту в глубокую чащу. Красться среди зарослей, учуять дичь, подобраться и запустить зубы в мягкую сладкую плоть…
Семен с трудом оторвал взгляд от завораживающего зрелища владычицы ночи. Тревожное чувство только усилилось. Неясно откуда взявшийся страх, подлый и скользкий, нашептывал на ухо всякое. Дети, вдруг понял Семен. Проснувшись, он не увидел детей. Опрометью метнулся к спящей жене, но рядом с ней было пусто. Семена прошиб холодный озноб. Дети исчезли. Он выскочил на улицу в прохладную весеннюю ночь. Ребятишки или ушли, или их кто-то забрал. Семка заметался по полянке, пытаясь найти хоть какие следы. В голове полыхнуло, он упал на колени и застонал. Семен вспомнил. Ой дурак, ведь сам перед уходом оставил детей с Петром Лукичом. Как мог забыть? Ванюшка с Настенькой ждут обещавшего вернуться отца. А отец? Отец забыл про детей…
Домой, надо домой. Семен устремился в жадно поджидавшую темноту. На краю поляны остановился, поняв, что не попрощался с женой. Может, и к лучшему? Пусть остается в неведении, меньше будет переживать, оглянуться не успеет, а тут радость какая — отец ребятишек привел! Окрыленный радостной мыслью, он побежал по тропе сквозь темный, угрюмо шепчущий лес. Ночь отныне стала Семену родной, днем им овладевала противная сонливая слабость. Хотелось одного — забиться поглубже в сырое вонючее подземелье и спать, спать, спать. Он метался в полубреду и нетерпеливо ждал, когда из чащи дымными струями поползет холодная чернильная полутьма. Ночь дарила ласку, дарила силы, дарила покой. Ночь никогда не обманывала, ночь никогда не лгала. Ночь пробуждала дикую жажду, и был лишь единственный способ ее утолить. Помогало недоваренное кровавое мясо, и с каждым днем его хотелось еще и еще. Жажда чуть отступала, но всегда возвращалась и крепла, и это новое, неизведанное прежде чувство потихонечку, исподволь, овладевало Семеном. Он забывал жену и детей, забывал, кто он, кем был, а может, и не был. Отныне только жажда занимала его.
Лес в зеленовато-синем свечении Скверни стоял страшный, затаившийся, настороженно-злой. Где-то далеко-далеко завыл одинокий волк, Семен остановился, запрокинул голову и издал долгий протяжный крик, приглашая серого зверя разделить радость охоты и пряный вкус свежей дымящейся крови. Обострившееся чутье вывело к тракту, и Семен, определив направление, помчался навстречу яркой одинокой звезде. Он уже не помнил, почему ушел от родного очага и почему оставил детей. Это было не важно. Семка Галаш возвращался домой.
Солнце взошло яростное и жаркое, разметав темноту и промозглый туман. Порядком уставший Семен нашел ямину под корнями огромной елки у самой обочины и заполз в теплое сырое нутро. Сон пришел неспокойный, похожий на обморок, и разбудили Семена приглушенные голоса. Он осторожно выполз из ямы и затаился, скрытый диким шиповником и травой. По дороге медленно шли люди: двое взрослых в черных одеждах и с ними двое детей. Семена пробила холодная дрожь, он узнал в детях Ванюшку и Настеньку. В это было невозможно поверить, он закрыл глаза, помотал головой, но картина не изменилась. Незнакомцы тащили по дороге его, Семена, детей. Воспоминания пришли яркой болезненной вспышкой: нападение на село, горящие избы, трупы на улицах, вой и дикие крики, неистовый собачий лай, дети в лапах озверевших разбойников. И он, Семен, позорно сбежавший, спасая жалкую шкуру и жизнь, бросивший детей на поживу негодяям, с руками по локоть в крови. Но Господь, милосердный и праведный в своей доброте, даровал Семену еще один шанс. Чудо, промысел Божий, а может, просто подарок любящей шутки судьбы. Идущие миновали место засады, один разбойник впереди, второй позади, дети посередине, уставшие, измученные, несчастные.
Глаза заволокла алая пелена, и Семен рванулся на дорогу, быстрый, бесшумный и хищный. Идущий последним успел обернуться, словно что-то почувствовав, глаза расширились, рот открылся, но крик застрял где-то в глотке, Семен врезался в него с разбегу, ухватил бородатую голову и резко дернул, наслаждаясь хрустом переломанного хребта. Бездыханное тело еще не упало, а Семен, пролетев мимо детей, напрыгнул на идущего впереди, подмяв его под себя. Разбойник задергался, заорал, выставил руки, но Семен, охваченный яростью, подхватил подвернувшийся камень. Первый удар пришелся в вопящий рот, превратив зубы вместе с губами в багровый провал. Вопль оборвался, перейдя в булькающий, затихающий хрип. Второй удар вмял череп. Дальше Семка уже не считал, впав в умопомрачительное злое остервенение, чужая кровь заливала глаза; встал над куском уже мертвого мяса и торчащих костей, в горле рождался рык.
Дети убегали по дороге, Ванюшка бросил взгляд за плечо, вскрикнул, ухватил сестру за руку и потащил.
— Ванятка, Настенька, это же я! — крикнул Семен. — Батюшка ваш!
Куда там. Перепуганные ребятишки спешно улепетывали все дальше и дальше. Семен рассмеялся и припустил следом. Оно и понятно: выскочил из темного леса не пойми кто, всех убил, как тут не убежать? Да и невозможно в грязном обожженном чучеле увидеть отца. Не так представлял встречу Семен, да чего уж теперь…
— Да стойте вы! — прокричал он. — Отец я ваш! Стойте!
Настюшка начала отставать, брат тащил ее вперед и что-то кричал, к своей чести не бросая сестру. Семен догнал и сгреб в охапку, с наслаждением вдыхая родной аромат.
— Кровинушки мои, ненаглядные…
Настя визжала как резаная, Ванька вырывался, продолжая орать и пихая Семена в грудь и лицо.
— Деточки мои, деточки… Как долго я вас искал. Простите ради Христа. Отец я ваш, неужто не узнаете? Отец…
Семен плакал и хохотал, прижимая к себе вновь обретенных детей. Они потихоньку примолкли, прекращая рваться и истошно орать. Они узнали… не могли не узнать…
— Папка… Отец… — шептали они, а Семка плакал, и небо заплакало вместе с ним. Идти сил у них не осталось, и тогда Семен поднял детей на руки, и ласково шепчущая чаща встретила их. Путь назад был легок и скор. Дверца приветливо скрипнула, и вскинувшаяся навстречу Аксинья ахнула и бессильно повалилась назад. Семка приблизился и осторожно опустил детей возле нее. Они обнялись, и слова были здесь не нужны. В крохотной избушке, затерянной среди столетних елей, поселилось тихое счастье. Отныне и навсегда…

Конец всего

Когда в зарослях хрустнула ветка, Семка рывком вышел из чуткой звериной полудремы и напрягся, обратившись в слух. Под потолком в прозрачных лучиках солнечного света кружили пылинки. Проклятое жужжание мешало сосредоточиться. Противоположная стена шла мелкой блестящей рябью, словно водная гладь на легком ветру.
Хруст в лесу повторился, и Семен привстал на подстилке из тряпья и прошлогодней палой листвы. Дети и жена мирно посапывали, укрытые ворохом одеял. Обостренный слух подсказывал, что к избушке приближается кто-то чужой. Не волк, не лось, не кабан. Человек. Чуть хромающий на левую ногу и совершенно не скрывающий своего приближения. И это настораживало больше всего. В лесу всякий крадется и прячется, даже лесной хозяин-медведь ступает осторожно и мягко, опасаясь выдать себя.
Семен выскользнул за дверь. Утреннее солнце немилосердно полоснуло по глазам, и он поспешил убраться за угол, в тень. В ушах набатом били чужие шаги. Ближе-ближе-ближе… По спине бежала липкая дрожь, мышцы одеревенели и напряглись. Ближе-ближе-ближе… В рябиннике мелькнуло темное пятно, замерло на миг, сдвинулось и медленно потекло. У Семена в горле зародился зловещий предостерегающий рык. Размытое пятно обрело очертания: на тропке появился высокий, чуть сгорбленный, одетый во все черное человек. Семкино чутье подвело — незнакомец был не один. Из-за него робко выглядывала девочка лет десяти с огромными голубыми глазищами. Человек в черном остановился на краю поляны и как-то по-хозяйски, с ленцой, осмотрелся вокруг. Из-под надвинутого на глаза капюшона торчал нос, похожий на клюв, и свисала до пояса седая до пепельной серости борода. Незнакомец стоял, всем телом налегая на длинный узловатый посох с навершием. Сухая рука откинула капюшон, открыв темное морщинистое лицо древнего старика. Никакого оружия видно не было, но Семен чувствовал угрозу, волнами идущую от незваного гостя. Больше всего старик был похож на инока или попа, и Семен невольно поежился. Он давно забыл Бога, забыл церковную полутьму, пропитанную запахами ладана и горящего воска, перестал молиться. Обычное крестное знамение в какой-то момент начало причинять жгучую боль.
Что-то сказав девочке, старик уверенно шагнул на поляну, и Семен, глухо зарычав, кинулся наперерез. Так волк защищает логово с самкой и новорожденными слепыми щенками, не отступая даже при виде охотников и стаи собак. Волк всегда принимает бой.
Монах, увидев Семена, не выказал удивления или страха, не попытался сбежать. Тонкие губы скривились, он прищурил глубоко посаженные глаза, и Семен неожиданно впечатался в прозрачную стену, вставшую на пути. От удара перехватило дыхание, треснули кости, и Семен мешком повалился в траву.
— Не вставай, — насмешливым каркающим голосом крикнул старик.
Семка поднялся, мотая налитой свинцом головой, сплюнул алую пену и рванулся на странного старика. Тот удивленно вскинул кудлатую бровь, и вдруг вместо одного стариков стало пять. Абсолютно одинаковых, глумливо усмехавшихся, мать их через колено, ряженых в черное стариков. Семка опешил на миг, заметался, сцапал того, что маячил посередине, но поймал пустоту. Воздух сгустился, пахнуло горячим, невидимая сила подхватила Семена, сжала, будто в кулаке великана, и отшвырнула прочь. Он описал дугу и рухнул плашмя, в глазах потемнело, полоснула острая боль. Мысль перегрызть чертовому старикашке горло улетучилась сама по себе. Семен закашлялся, перевалился на пузо и пополз к двери, выдергивая клочья травы.
— Ну ты куда, герой, жопа с дырой? — хохотнул за спиной старик. — Резво так начал. А ну-ка, погодь!
Шаги приблизились, сверху упала тощая тень, и Семену между лопаток врезалось твердое.
— Лежи, паскудник.
Пинок под ребра заставил Семку перевернуться и заскулить. Солнце нестерпимо слепило, выплясывая и дергаясь в небесах. Старик навис сверху и подмигнул.
— Рожа у тебя, конечно, не приведи Господь Бог. Звать тебя как? Помнишь еще?
— Семеном. Семен я, — выкашлял Семка всплывшее из темных глубин сознания имя. Свое? Чужое? Неведомо то было ему.
— Семен, значит? Ну-ка, глянем, что ты за тварь.
Он отвесил Семену пощечину и заглянул прямо в глаза, для верности растянув веки крючковатыми пальцами.
— Ого, какие буркалы страшные. Я таких повидал. И горло рваное. Давно укушен?
— Н-не знаю, н-не помню, — прохрипел Семен.
— Недели три, чай поди — зеницы растворились, зрачок махонький, будто муха в глаза насрала. А ну, пасть открой!
Семен послушно открыл рот и замычал.
— Да не эту, дурак, новую. — Старик вновь смазал его по щеке. Сильные соленые пальцы бесцеремонно залезли Семену в рот, челюсть щелкнула как-то непривычно и звонко, словно взведенный капкан, прохладный воздух хлынул внутрь откуда-то с обеих сторон.
— Ну вот, красавчик какой. — Старик вытер пальцы об рясу. — Ты, значит, до сих пор не понял, кто таков теперь есть? Ясное дело. Перерождение — штука такая. А мне нечисть мелкая нашептала, будто в избушке близь Вымерской топи какая-то пакостная тварь завелась, вот и решил навестить. А тут ты, значит, балуешь. Ну-ну. Анфиса-травница с дочерью где?
— К-кто? Ч-чего? — удивился Семен. Слова давались с трудом, будто у него было два рта, пытавшихся говорить одновременно.
— Понятно, не знаешь таких. Я и не сомневался. Отдохни пока, а я избушку гляну твою. Отсюда чую, есть на что посмотреть. — Старик направился к двери.
Семен застонал и пополз на спине, извиваясь червем, руки не слушались, ног не чуял. Одно точно знал — монах убьет Аксинью и спящих детей, а потом вернется и прикончит его. Знал и поделать не мог ничего…
Старик толкнул скрипучую дверь, сгорбился еще больше и заглянул в теплую полутьму заботливо свитого Семкой гнезда. Заходить не стал, постоял на пороге, прикрыв лицо рукавом, и вернулся назад. Походка монаха утратила твердость, смуглое лицо посерело.
— Уф, — выдохнул он и крикнул девочке, державшейся поодаль: — Любава, в избу носа не суй. А то как с той Варварой на базаре случится беда.
— Хорошо, дедунь! — откликнулась девочка.
Старик отвесил Семену пинка под ребра и сказал:
— Знаешь, я всякого за свою дерьмовую жизнь навидался, но ты, паскудник, смог удивить.
— Ж-жена, д-дети, — Семен почти совладал с двойным ртом. — Н-не трогай их, сука…
— Ах вон оно как, — удивился старик. — Я-то думал… Ты, что ли, возомнил, будто семейное счастье тут у тебя? Нет, конечно, при перерождении с башкой странные творятся дела, но чтобы так… Пошли-ка, голубчик, со мной.
Он с неожиданной силой вздернул Семена на мягкие ноги и звонко припечатал раскрытую ладонь ко лбу.
— Сейчас глазенки откроются, — злорадно пообещал монах. — Во имя Отца и Сына и Духа Святого, аминь. Святою волею Христа и слова Божия, убойся, Диавол, отойди от раба божьего Симеона. Отойди, отступись. Христовой силою изгоняю тя. Аминь, аминь, аминь.
Из Семки будто разом выдернули все кости. Жуткая боль пронзила каждый уголок его тела, выбила душу, и он на миг увидел себя со стороны. На траве, у ног черного старика, корчилась страшная тварь: трупно-серого цвета, голая, костлявая, покрытая шрамами и грязью, с ручками-веточками и лысой башкой. Рожа напоминала череп, обтянутый кожей, глаза провалились и горели безумным жадным огнем, два рта, один в другом, кривились, шипели и сочились багровой слюной. Нет, Господи, нет…
Боль полоснула с новой силой, и Семен пришел в себя, извиваясь, рыча и вопя на разные голоса. Он видел Дьявола, и Дьяволом был именно он.
— Очнулся? — поинтересовался старик. — А теперь иди погляди.
Он сцапал Семена за загривок, заставил подняться и зашвырнул в открытую дверь. Семка ударился плечом, запнулся о порожек и с грохотом растянулся на земляном, присыпанном соломой полу. От нестерпимой вони желудок подкатил к горлу и заслезились глаза. Воняло падалью, блевотиной и дерьмом. Жужжание сводило с ума. Семен поднял голову и захрипел: на кровати, там, где он только что оставил спящих жену и детей, высилась гора разложившейся плоти. Раздувшийся мертвец был привален к стене, длинные черные волосы висели грязными лохмами, кожа на лице сползла, как расплавленный воск, оголив гнилые мышцы и желтую кость. Пустые глазницы пялились на Семена, безгубый рот скалился жуткой усмешкой. Руки мертвеца покоились на животе, бережно прикрывая дыру в бахроме сломанных ребер и обрывков кишок. Внутри покоилась кукла из веток и грязи со слепленной из глины крохотной головой. По сторонам, тесно прижавшись к раздутому трупу, устроились мертвые дети — два мальчика лет пяти и восьми, едва начавшие гнить, синие, с набухшими жилами и выкаченными глазенками. На телах роились полчища жирных откормленных мух. Источник жужжания, сводившего все это время Семена с ума.
— Красотища какая, а? — Старик вошел следом. — Затейник ты, Семка.
— Это не я, не я… — захрипел Семен, свившись в комок. Но это было делом его рук, только его. Семен вспомнил, память вернулась слепящей болезненной вспышкой. Он, в горячем бреду бредущий по дороге в зловещем лесу. Бабий труп на обочине. Елейный голос в голове подсказывает, что это жена. Аксинья жива. Черные волосы. Семен падает на колени, обнимает тело, ласково шепчет, поднимает жену на руки и уносит в чащу. Опускается темнота.
Новая вспышка. Семен хлопочет возле мертвеца, кормит, поит, спит рядом. Он счастлив.
— Она живая, — просипел Семен. — Я видел. Она говорила со мной…
— Мертвая она, — перебил старик. — А говорит с тобой Сатана. Не слушай. Борись.
Новая вспышка. По тракту идут четверо, двое взрослых, двое детей, мальчишки неуловимо похожи друг на друга. Братья, скорее всего. Семен, затаившись в кустах, видит в них сына и дочь. Голос в голове снова подсказывает ему. Семен играючи убивает взрослых и гонится за обезумевшими от страха детьми. Догоняет, хватает, прижимает к себе и стискивает в объятиях, пока рвущиеся и вопящие дети не обмякают у него на руках. Он поднимает мертвые тела и уносит в чащу. Опускается темнота.
— Что я наделал? — просипел Семен. — Нет мне прощения.
— Нет и не будет, — подтвердил дед. — Ангелу на Страшном суде, конечно, скажешь, будто бес попутал тебя, да только ангелу будет насрать, он за жисть бессмертную навидался таких брехунов.
Старик прошел в избу, брезгливо выбирая ногами участки пола, не залитые черной сгнившей бурдой. Заглянул за печь и присвистнул.
— Ого, а вот и Анфиска нашлась, и дочь Пелагея при ней. Ну, что осталось.
Семен грузно поднялся на четвереньки, подполз к старику и утробно сглотнул. За печью он хранил убитых чудовищ, забирая, когда захочется есть, по куску. Теперь на соломе высилась груда разрубленных человеческих останков, увенчанная головой бабы лет пятидесяти, определить точнее не давали гниль и копошащиеся во рту и глазницах белые черви. Ни шерсти, ни хвостов, ни когтистых лап, ни чешуи.
Новая вспышка. Слепящая, яркая. Семен наблюдает из-за кустов за избушкой на поляне в лесу. Перед дверью сидит женщина и что-то толчет в ступке, то и дело подсыпая из туеска. Елейный голос подсказывает, что это не женщина, а проклятая, богомерзкая тварь. Семен подкрадывается. Взлетает топор, чудовище падает. Дверь открывается, на пороге баба помладше. «Еще нечистая тварь», — подсказывает елейный голос, и теперь Семен знает, кому он принадлежит. Это его голос. Он послушно убивает визжащую бабу, рубит топором, пока она не перестанет дергаться и орать. Семен, окровавленный, страшный, похожий на ожившего мертвяка, отрывает куски мяса от тел и принимается жрать, оглядываясь, как бы кто не отнял сладкий кусок. Темнота. Пропитанная кровью и запахом смерти, жуткая чернота.
— Они не чудовища, — выдохнул Семен. — Я чудовище, я.
— Чудище, самое настоящее, — подтвердил старик. — А кто не чудовище по нынешним временам, ну, кроме Антипки-дурачка, который сопли жует? Все вокруг убивают, насилуют, жгут. Этот мир полон чудовищ, Семен. И ты не самое страшное — так, мелка сошка на побегушках у Сатаны. Но с Анфиской ты зря. Вредная баба, конечно, я с ней в конфронтациях был, но травница от бога, того не отнять. С дочерью с весны по осень тут, на заимке, жили, снадобья заготавливали. Ты их, значит, жрал? От сукин сын! — Дед перетянул Семку посохом вдоль спины.
— Я не думал, не знал, — заплакал Семен, размазывая слюни и сопли по впалым щекам. — Проклятый я отныне и во веки веков. Смертный грех убивцы и человекоядца на мне.
— Попу на исповеди о таком озорстве лучше не говори. — Дед снова ударил, пошел в угол, вернулся с драной рубахой и кинул Семену в лицо. — На вот, прикрой срамоту, дите тут со мной. И человечину жрать не моги, от нее еще быстрее сходишь с ума. Кровь нужна свежая, тогда протянешь подольше.
— Убей меня, монах, убей. — Семен натянул рванину и заскулил, примериваясь обнять старика за ноги. Черные волосы, черные волосы, черные…
— Лапы поганые убери! — Старик рубанул посохом по рукам и для верности добавил по голове. — Убей. Ага, как же. Напроказил и в Пекло помышляешь сбежать? Хер тебе, понял? И какой я тебе монах? Я Драган Греховод, колдун, чернокнижник и проклятая душа, Заступа села Макарово, что отсюда в четырех верстах на восход.
«Вот тебе и монах», — удивился Семен. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Заступ прежде он за всю свою горемычную жизнь не встречал. На Москве последнего вывели, почитай, при царе Михаиле, а в новгородской земле, по слухам, в достатке Заступ, да все где-то далече, не интересовало их Семкино задрипанное село. Не ждал, не гадал…
— Тем боле убей, — попросил Семен. — Заступа злодеев должон изводить. Виновен я.
— Да я заметил, что до невинного агнца тебе далеко, — усмехнулся Драган. — Только до конца твоя вина не определена. На прошлой неделе из моего села баба пропала, Клавкой Сытиной звать, та еще вертихвостка и егоза. Увязалась за хворостом с бабами, а под шумок сбежала к полюбовничку своему. Только до полюбовничка не дошла, и больше с тех пор никто ее не видал. Ничего не хочешь сказать?
Новая вспышка. Клавдия, освобожденная от повязки, видит разложившийся труп и истошно орет. Черные волосы. Семен успокаивает просто и действенно, разбивая бабью голову о косяк… Темнота.
Семен встал, придерживаясь за стену, и вышел прочь из избы. Перед глазами плыло, звенело в ушах. Зашел за угол и остановился как вкопанный. Под навесом головой вниз висела голая Клавка, чуть касаясь кончиками пальцев напитавшейся пролитой кровью земли. Семкины припасы на грядущие времена. Никуда она не ушла…
— Я почему-то даже не удивлен, — сказал вставший за спиною Драган.
— Что я такое? — спросил Семка и едва не упал.
— Ты весьма редкая и вредная тварь, — пояснил Заступа. — Как случилось, что вурдалак тебе горло порвал?
— Тати на деревню напали. — От воспоминаний хотелось заплакать, но слез не было. Высохли. Сгорели в огне. — За главного вурдалак у них был, то ли Барчилой, то ли Бужилой зовут. Мужиков побили, баб и ребятишек забрали, избы сожгли. А меня, сука эта лысая, укусил.
— Наслышан о таковских делах, — хмуро кивнул Драган. — В нашем уезде четыре деревни спалили. Солдат прислали на помощь, да разбойники в лес утекли. Тут Лесная стража нужна, да мало их, не напасешься на всех. Значит, вурдалак тебя укусил?
— Укусил, — подтвердил Семен и ахнул, осененный внезапной догадкой. — Я, что ли, тоже теперь вурдалак?
— Хренов тебе вязанку под нос, — усмехнулся Драган. — То бабкины сказки, мол, если тяпнет вурдалак, сам в него обратишься. На деле иначе: если вурдалак у кого крови выпил и не убил, то жертва, ну вот как ты, дурачок, превращается в упыря, безмозглое кровожадное чудище. Еще неделя, максимум две, и ты напрочь забудешь жену, детей и себя. Найдешь нору и станешь жить простой и безгрешной жизнью: убивать всякого встречного, жрать трупы и выть на луну. К счастью, это продлится недолго, придут солдаты, или Заступа вроде меня, или местные мужики соберутся с косами, вилами и огнем, и тогда ты умрешь, а башку наденут на кол.
— Оно и к лучшему. — Семен повалился на колени. Больше всего он хотел умереть.
— Может и так, — согласился Драган. — Но я уж закончу умничать, все равно торопиться некуда ни мне, ни тебе. Не против? Так о чем это я? Вурдалаком от укуса не станешь, это так не работает. Вурдалак, если хочет сделать жертву подобной себе, дает укушенному своей крови испить — много не надо, несколько капель всего. Тебе, ясное дело, на это рассчитывать не приходится. Тот вурдалак с тобой самую злую шутку сыграл. Досадил ты ему чем-то крепко, видать. Оно и немудрено, вижу, ты как заноза в жопе у всех.
— Так убей, Христом Богом прошу, — взмолился Семен. — Не хочу в тварь нечистую обратиться.
— Ну а кто бы хотел? — подмигнул Заступа. — Хотя кто его знает, у людишек всякое дерьмо в голове. Эй, дитя, подойди!
Девочка медленно приблизилась, без особого испуга косясь на мертвую Клавдию, опрятненькая, чистенькая, на сарафане ни складочки, платок белоснежный, без единого пятнышка, словно не из леса пришла.
— Звал, дедушка?
— Звал, внученька. — Драган наклонился. — Поверни головку, Любава.
Девочка послушно подставила тонкую белую шейку. Заступа легонько чиркнул острым загнутым ногтем, пустив тонкой струйкой алую кровь. Семен окаменел. Все исчезло: звуки, запахи, голоса в голове. Он видел лишь кровь и завораживающе пульсирующую под кожей синюю жилу. Ноздри раздулись, втягивая манящий опьяняющий аромат. Семен облизнулся, представляя, как зубы впиваются в мягкую плоть и в рот, в оба рта, проливается сладкий теплый поток…
— Не сдерживай себя, — медовым голосом пропел Драган. — Выпей девчонку досуха, это придаст тебе сил, замедлит безумие. Ты ведь с легкостью убивал. Потом и не вспомнишь.
Семен утробно сглотнул и пополз на коленях к дитю, видя лишь алую струйку, сбегавшую за ворот. Черные волосы… Черные волосы…
— Нет! — выкрикнул Семка и повалился, закрыв руками лицо, лишь бы не видеть проклятую дразнящую кровь. — Убери дите. Хватит, хватит, хватит!
— Весьма неожиданно, — удивился Драган. — Признаюсь, хотел проверить, стоит с тобой дальше валандаться или сразу прибить. Странный ты парень, Семен. Неужели осталось что-то человеческое в тебе? Воистину, неисповедимы дела твои, Господи!
Черные волосы, черные волосы, черные…
— Есть способ не стать упырем? — глухо спросил Семен.
— Может и есть. — Драган смотрел испытующе. — Надо помозговать, в любом случае будет он ненадежный, опасный, греховный. Уверяю, тебе не понравится. И осмелюсь спросить, зачем тебе это?
Семен не ответил. Молча прошел мимо Заступы и девочки, стараясь не смотреть на подсохшую кровь. Встал в дверях, пристально разглядывая мертвую Аксинью и убитых детей. Падальной вони не чувствовал — ясное дело, привык. Мухи жужжали, покрывая тела, стены и пол шевелящимся блестящим в лучиках солнца ковром.
— Черные волосы, — обронил он в пустоту.
— И чего с этого? — спросил вставший за спиною Драган.
— У бабы этой черные волосы, — пояснил Семен, чувствуя, как уходит земля из-под ног. — У жены темно-русые. Не Аксинья это, а значит, рано мне подыхать.

Избушка, ставшая сначала домом, а потом адом, корчилась в пламени, плевалась клубами дыма и разбрасывала снопы колючих оранжевых искр. Деревянный заступ с трудом резал серую, твердую как камень, оплетенную корнями лесную землицу. Семен не ощущал ни усталости, ни боли в разорванных мышцах, ни ломоты в натруженных, жалобно скрипевших костях. Земля сыпалась на плечи и на спину, набивалась в рот, оставляя хорошо знакомый всякому пахарю постный болотистый вкус. Кожа на ладонях шла пузырями, пузыри скоро лопнули, по черенку поползли желтые тягучие ручейки. Солнце встало над головой, свалилось в закат, выпустив на небо отвратительную, похожую на плоть утопленника Скверню-луну. С болота наполз и рассеялся зеленый ядовитый туман. Семка копал, не замечая вокруг ничего. Делал единственное, что мог для загубленных, лишенных жизни людей. Видать, такая судьба — хоронить невинных в ямах безродных, без отпевания и креста. К рассвету вкопался по плечи, вылез и приволок на грязной дерюге сначала бабу с черными волосами, а потом всех остальных: Клавку Сытину, Анфису-травницу, дочь ее Пелагею и двоих безымянных детей. Уложил вповалку, закидал жирной глиной и лишь тогда повалился рядом с невысоким могильным холмом.
Лежал, наблюдая за величаво плывущими облаками, и думал обо всем и одновременно ни о чем. О жизни, о смерти, о том, что у каждого свой путь на Голгофу, который нужно пройти. Себя не жалел — пустое это занятие, как воду решетом с речки носить. Вроде при деле, да делу тому пустяшья цена. Да и времени осталось в обрез. Драган сказал, просветленье ненадолго пришло, нечистый дух скоро вернется, и тогда старый Семен окончательно пропадет, растворится в необузданном желании прятаться от солнца и убивать. Драган обещался помочь, да Семка не особо в то верил. На кой черт колдун станет ему помогать? Хотя… чужая душа — потемки, кто его разберет…
Шаги он, по обыкновению, услышал издалека, и, судя по звукам, к поляне шли сразу двое. Кого там черти несут? Хотя не все ли равно, хоть козлятки игривые, хоть охотники на нечисть с кольями и серебром. Краем глаза уловив движение в начале тропы, Семен лениво покосился и увидел Драгана, ведущего за руку совсем уж древнего деда в белой рубахе. Семке как раз и не хватало еще стариков. Сейчас, как пить дать, устроят допрос, заумствовать будут, лучшие годы, блядь, вспоминать…
Семен сокрушенно вздохнул и поднялся навстречу.
— А я думаю, чего тут дымит недуром. — Драган посмотрел на догорающую избушку. Звонко щелкали угли, ветер мел пепел, трава вокруг пожелтела от нестерпимого жара. — Зачем сжег? Чем тебе домишко не угодил, живоглот?
— Злое там вершилось, — буркнул Семен. — И поселилось теперь. Огонь только спасет.
— Хорошо дураком-то быть? — Драган больно стукнул Семена костяшкой указательного пальца в лоб. — Зло не в домах, не в камнях, не в золе. В людях оно, в сердце и в голове. Зло в этой избенке ты сотворил, нечего на бревна пенять.
— Все одно зло там, — уперся Семен. — Сжег и сжег, чего дерешься теперь?
— И правда, чего уж теперь? Полудурку все едино не объяснишь, — неожиданно сбавил обороты Драган и кивнул на спутника. — Знакомься, Савва Никитич.
— Здравия, — поприветствовал Семен. Лицо Саввы Никитича напоминало кору старого дуба. Из-под лохматых бровей куда-то мимо Семена смотрели выцветшие пустые глаза. Старик был слеп. На приветствие Семена Савва никак не отреагировал.
— Глухой он, — пояснил Драган. — Шутка ли, седьмой десяток пошел. А казалось, давно ли отроком бегал, напроказил — не помню чего, — и зелье у меня выпрашивал бабушке дать, чтобы не хлестала хворостиной его. И бабушку помню, Зинаиду Петровну, ух в молодости горячая девка была, любил я ее. Может, это… — Драган дурашливо толкнул Семку в бок. — Глядишь, Савва-то внук мне, а?
Семен вяло улыбнулся в ответ, к веселью не лежала душа. Это Драгану все нипочем. Он вон с бабкой Саввы Никитича шашни водил. Интересно, сколько ему тогда лет? Поговаривают, колдуны долгонько живут.
— Пришли, Савва! — крикнул в ухо деду Драган. — Сядь, посиди пока, на солнышке кости погрей.
— Спасибо, Драганушка, спасибо, — закивал Савва. — Сколько еще идти-то?
— Пришли, говорю! Садись, отдохни!
— А-а, пришли, — беззубо и как-то беспомощно улыбнулся старик. — Ну хорошо. А зачем пришли-то?
— Мы с тобой все утро говорили про то, — отозвался Драган, чуть закатив глаза. — Забыл?
— Забыл, Заступа-батюшка. — Савва тяжело опустился на поваленное бревно.
— Службу добрую напоследок должен ты сослужить, — нетерпеливо напомнил колдун. — Вспоминай, про лесного знакомого я тебе сказывал, про Старый обычай. Сыновья твои, Ванька с Яковом, отговорить пытались тебя.
— И правда, — закивал Савва — Я им, охальникам, отговорю! Вздумали отца уму-разуму поучить! Помню, Заступа-батюшка, помню. Старый обычай.
— Вот и ладненько, а теперь отдыхай. — Драган взглянул на Семена. — Видал, какая тяжелая служба у меня? Один избы поджигает и людей жрет, второму охренеешь, пока чего объяснишь. Так и живем.
— Жаловаться пришел? — буркнул Семен. Пустые разговоры начинали выводить из себя. Еще и с Саввой этим нянчиться заставит поди. — Я тут в чудище превращаюсь, а ты развлекаешься.
— О-о-о, как ты, паскуденыш неблагодарный, заговорил, — обиделся Драган. — Я, между прочим, с ног сбиваюсь, чтобы помочь.
— Прости, горячку порю, — повинился Семен. — Говори, чего надумал.
— Торопливый ты. — Колдун присел рядом с Саввой. — Я книги чародейские полистал, со знающими переговорил, и расклад, друг мой страшила, следующий: чтобы жизнь твою никчемную сохранить и довеском разум какой-никакой, нужно превратить тебя в вурдалака.
— В вурдалака? — опешил Семен.
— Ага, в тварь бессмертную и проклятую Богом во веки веков. Незавидная доля. Будешь пить кровь и прятаться от солнца и добрых людей, не ведая ни любви, ни надежды, ни радости. Крепко подумай, Семен.
— Пусть так. — Семена трясло. Будущее открывалось ужасное, но отступить теперь он не мог. Отныне у Семена была одна цель — любой ценой найти Аксинью с дитем. А там будь что будет. — Делай свое дело, колдун.
— Есть способ упыря в вурдалака переродить — страшное, запретное и опасное колдовство. Кто прознает, оба взойдем на костер.
— Мне терять нечего, — выдохнул Семка.
— Тебе-то понятно, ни шиша нет и жить осталось с воробьиный хренок. А у меня должность, уважение и почет. И денежки скоплены малые, как уйду на покой, хватит какой завалящий городишко купить.
— По кой черт тогда связался со мной?
— А не знаю, — хохотнул Драган. — Скучно мне, старому дураку. Да и интересно, что выйдет. А костер… Все там будем, конец-то один.
— Тогда не томи, скучальщик иметый.
— Я бы поостерегся оскорблять человека, от которого зависит твоя никчемная жизнь, — снова расхохотался Драган. — Спишем это на последствия перерождения в безумную тварь. Так вот, в «Запретном искусстве» Варравы Звездочета описан обряд, который может помочь. А может и не помочь. Шансы примерно равны. Все на наш страх и риск. Любишь риск? Хотя о чем это я, если ты мне, поганец, прямо в рожу хамишь.
— На все я готов, — с вызовом буркнул Семен. — Вряд ли там страшнее того, что я в избухе сгоревшей творил.
— Тут как посмотреть, — возразил Драган. — Потребуется невинная кровь и черная душа.
Семка утробно сглотнул. Насчет «вряд ли страшнее» это он с дурости ляпнул. Предложенное Драганом было не просто страшнее — после такого пути назад нет и прощения нет. Колдовство душ одинаково противно и человеческому закону, и божьему. Мыслимое ли дело — у человека душу отнять?
— Засомневался? — прищурился колдун.
— Немного, — признался Семен. — Всякого ждал, но чтобы так? Но ты, Заступа, правду сказал, терять мне нечего, особенно после того, как дел ублюдских понатворил. Готов я. Вот только тебе это зачем?
— Прихоть уставшего колдуна, — грустно улыбнулся Драган. — Ну, и шкурный интерес. Хочу прославиться среди нашего брата обращением упыря в вурдалака.
— Грех великий.
— Думаешь, я невинен, аки младенчик? Как умру, черти шкуру спустят, потроха вытащат, в кожу обрядятся и будут плясать. А я все чувствовать буду. Дважды в пекло все одно не попасть.
— Душу черную где возьмешь? — С благодарностью посмотрел Семка на колдуна. — И невинную кровь?
— С этим проблема, — признался Драган. — Кровь невинную ладно, у Любавы возьмем, там много не надо. А вот душа нужна чернее черной, а в селе, в яме, только Петька Хромый сидит, так у него не душа, а душонка, конокрад мелкий и похититель исподнего бабьего. Для нашего дела душа такая не подойдет.
— И как быть? — затаил дыхание Семен.
— Свою отдам, она у меня почернее твоей, — отозвался Драган и, довольный произведенным впечатлением, усмехнулся. — Да шутканул, шутканул, моя мне покудова не надоела еще, чтобы первому встречному бродяге задарма отдавать. На твое счастье, есть у меня в хозяйстве чернющая душа, все одно без дела лежит. Только чья она, мне неведомо, вот что плохо.
— Почему плохо? — удивился Семен.
— Тут такая штука, — помедлил Драган. — Подсадка чужой души дело тонкое и непредсказуемое: вместе с силой тебе перейдут все достоинства и недостатки души. Одно дело знать, с чем имеешь дело, и совсем другое — вот как у нас. Хозяин души мог быть запойным пьяницей, или сумасшедшим, или содомитом там, например. И все это счастье вместе с душой привалит тебе.
— Содомитом-то не очень хотелось бы стать, — поежился Семен.
— Я и говорю — как повезет. Сам понимаешь, бесплатный сыр на то и бесплатный, чтобы мышки поплакали. Рано или поздно все прелести чужой души дадут о себе знать: может, на следующий день, может, через год, а может, и через сто лет. Я двоедушников навидался, один временами вспоминал, будто он мальчонка пяти годков, и начинал на деревянной лошадке скакать, второй в любой момент бросал все дела и принимался плясать до упада, третьему, чародею не из последних, примерещивалось, будто он гулящая баба. Крепко подумай, Семен.
— Нечего думать, — отрезал Семен. — Тащи душу черную, а там поглядим.
— Вот и договорились, — сытым котом прижмурился Драган. — Ритуал совершим, как положено всякому темному делу, в полночь, в проклятом месте, Скверня как раз сегодня полная, все на руку нам. Только тебе надо поесть, сил запасти. — Колдун скосил глаза на Савву Никитича. Старик мирно спал, пригревшись на солнышке и пустив в бороду клейкую струйку слюны.
— Ну нет, — поперхнулся Семен. — Ошалел, чароплет?
— Не пожрешь, ничего не выйдет у нас, — пожал плечами Драган. — Сдохнешь, я время и черную душу потрачу напрасно. А я дурацких вложений не делаю. Тебе выбирать. Савва, между прочим, ради тебя и пришел. Думаешь, для чего рубаху смертную нацепил? Все одно хотел, если доживет до зимы, в лес уйти, как деды его уходили и прадеды, избавив дом от лишнего бесполезного рта. Старики еще помнят Старый обычай. Я ему все рассказал, а он и в радость помочь. Для тебя стараемся, а ты еще кочевряжишься, скотина неблагодарная! Да, кровь не лучшая, жиденькая и на вкус так себе, но разве до привередства сейчас? Пей давай, я тя как девку уговаривать не собираюсь.
— Может, разбудить? — Семен приблизился к деду.
— Время не тяни, — пригрозил Драган.
— Не могу. — Семен замер, глядя на покрытую темными пятнами дряблую шею.
— Ну и хер с тобой, я пошел. Счастливого перерождения! — Колдун демонстративно встал, опираясь на посох.
Семка молниеносно вцепился Савве под торчащий кадык, все случилось как-то само… Новый рот открылся с влажным хлопком, непривычно широкий и гибкий, приспособленный плотно охватывать и прилипать, не упуская ни единой капли драгоценной живительной влаги. Только начавшие отрастать новые зубы с легкостью вскрыли мягкую плоть, Семка языком ощутил открывшийся узкий разрез, лопнула жила, в рот пролился горячий сладкий поток. Старик дернулся и обмяк. Семка пил торопливо, взахлеб, шалея от запаха и пряного соленого вкуса. Говорят, кровь напоминает железо, но это было не так. Кровь напоминала крепкий перебродивший мед с полынным дурманом и горечью дубовой коры. Перед глазами плыл багровый туман. Вдоль хребта волной прошла судорога, мышцы окоченели и напряглись, в ушах зазвенело.
— Ну буде, буде, — голос Драгана пришел откуда-то издалека. — Хватит, я сказал!
Семен почувствовал хлесткий удар по спине, оторвался от Саввы, зарычал и оскалил окровавленные клыки.
— Я те, блядь, порычу! — Колдун саданул концом посоха прямо в лицо. — В себя приди, слышишь? По первости нельзя много пить, окончательно сбрендишь. Меру знай, меру!
Семка опомнился, с глаз упала багровая пелена, и он в ужасе отшатнулся от Саввы. Старик упал наземь и трясся, сухенькими ручками царапая поваленный ствол и траву. Из разорванного горла толчками била темная кровь.
Семена пробрала мелкая дрожь, в хмельной голове все плыло, внутри разливалось умиротворяющее тепло, измученное тело оживало и наливалось силой, скрипели суставы. Казалось, прыгни и полетишь.
— Убей, чего встал? — приказал колдун. — Я Савве вечный покой обещал, негоже и его обращать в упыря. Кончай, я сказал!
Семен послушно упал на колени и обхватил голову старика. Савва пытался что-то сказать, но изо рта выходили только сдавленное сипение и красные пузыри. Семка отвернулся и резко потянул вбок и на себя, с хрустом ломая слабую безвольную шею. А потом просто сидел, плавно раскачиваясь и баюкая на руках обмякшего мертвеца, с ужасом понимая, что нет ни раскаянья, ни жалости, ни тоски. Все сгорело и рассыпалось в прах, исчезло, утонуло в Саввиной горячей крови…
— Пошли, — сказал наконец Драган. — Неча высиживать тут.
— Обожди, — чужим голосом попросил Семен.
— Ну чего?
— Должок у меня очередной, надо отдать. — Семен бережно опустил старика, провел пальцами по лицу, закрывая слепые, затянутые мутной пленкой глаза, ушел к братской могиле и выдернул заступ из кучи влажной земли. Где одна яма, там и вторая…

Рождение

Второй ямой дело не ограничилось. Солнце, вспыхнув напоследок, скатилось за зубчатый край еловых лесов, раскрасив небо багрянцем и пурпуром, а Семен все копал, только в другом месте и другую могилу. Ага, заделался могильщиком, ишь твою мать. Из гнилого черного бора подтекала вечерняя полутьма, пока еще робкая, неспешная, будто готовая убраться назад, в сырые овраги и глубокие бочаги. Полутьма стелилась по самой траве, отрезая огромные елки от могучих корней, заставляя пушистых красавиц парить над землей. Полутьма мягкими невесомыми струями топила пологий холм, превращая его в остров среди туманных морей, заросший чахлыми кривыми деревьями и усеянный бесчисленными кругами обомшелых могильных камней. На многих камнях читались полустертые надписи угловатыми незнакомыми буквами. Сюда Семена привел Драган. Сказал, раз любишь копать — копай. Зачем не сказал. И ушел, сукин сын, обещав вернуться к полуночи и оставив в компанию внучку Любаву. Девчонка, пристроившаяся рядышком на пригретом солнцем булыжнике, стрекотала без умолку.
— Меня дедушка сюда и прежде водил. — Она таинственно понизила голос. — Кроме нас, сюда не ходит никто, люди говорят, проклято тут. А по мне, страшного нет ничего, па-адумаешь, кладбище старое. Тишина и покой, цветочки красивенькие растут, таких нигде больше нет. Они не появились еще, липец месяц настанет, тут все красное будет — ух, красота! Самый лучший веночек сплету. Хоть дедушка и не велит, мол, это покойничий цвет. А я все равно нарву, пока он с мертвыми говорит.
— Узнает, попадет тебе, егозе, — усмехнулся Семен, кидая землю через плечо. Ему нравился этот разговор обо всем и одновременно ни о чем, какой-то тихий, умиротворенный, домашний, пробуждающий теплые воспоминания в исполосованной, разорванной в лохмотья душе.
— Дедушка добрый, — возразила Любава. — Когда и ругается, мне смешно, удержу нет, а он еще больше ругается, а я еще больше смеюсь. Так он грозится розгами высечь, а я не боюсь.
— Мне он добреньким не показался, — буркнул Семен. Полутьма налилась чернотой и накрыла древний могильник бархатной шалью. С темного неба злобно уставилась Скверня.
— Со злыми — злой, с добрыми — добрый, — пожала плечами девчонка. — Он знаешь какой? Он… он… Заступа он, людей бережет, оттого бывает и злой. Говорит, люди такие есть, что не хочется их и беречь.
— Я сам из таких. — Семен разрубил попавшийся корень. — Которых не нужно беречь.
— Дедушка сказал, ты хороший, — поделилась Любава. — Только дурак, и горе у тебя большое, и собой страшный ты.
— Прямо страшный?
— Ужасненький, — кивнула Любава. — Жаль зеркальца нет, я бы показала тебе. Покойничек вылитый.
— А ты прямо покойников видела.
— Да уж навидалась. — Девчонка гордо задрала острый нос. — Дедушка меня частенько с собою берет. А Заступу знаешь когда зовут? Ага, когда покойничек есть. Дедушка хочет лекаркой меня обучить, а для лекаря покойники полезней всего, по ним все раны и болезни можно узнать. Только я не хочу.
— А чего хочешь?
— Колдовать, как дедушка, — призналась Любава. — Ведьмою быть, на метле летать и вокруг кострища плясать. Ага, все веселее, чем чирьи лечить. Только дедушка мне колдовать не дает. Я просилась, так он сказал: нет, и не думай о том. А я с той поры только еще больше думать и начала. Ты, может, замолвишь словечко?
— Так он меня и послушал. — Лопата звякнула, выворотив из боковины серебристую рукоятку меча с торчащим куском проржавевшего лезвия. Раньше бы от радости козленком запрыгал. Теперь было плевать.
— Ну вдруг… — вздохнула Любава и спохватилась: — Эй-эй, хватит, дедушка велел по пояс копать.
— Точно, — одумался Семен и вылез из ямы, осыпав края. Отряхнул руки и уселся рядом с Любавой. — Теперь-то чего?
— Будем дедушку ждать, — сказала Любава. — Осталось недолго. Глянь, Скверня сегодня какая.
Ночное светило таращилось с неба, словно огромное зловещее око, опутанное сетью тоненьких жил и разбухшее понизу ноздреватой болезненной опухолью.
— Дедушка говорит, есть люди особые — лунознатцы, так они по узору будущее предсказывают, голод, войны и мор.
— Брешут поди, — предположил Семен.
— Может и брешут, — согласилась Любава. В темном лесу зародился и умер протяжный воющий крик, и девочка прижалась к Семену.
— Не бойся, — приободрил он, чувствуя живое тепло.
— Да я не боюсь, — пискнула Любава. — Ну, разве чуть-чуть.
— Зачем Драган оставил тебя со мной? — спросил Семен. Эта мысль беспокоила его уже много часов.
— Чтобы ты не скучал. Со мной-то повеселей?
— Веселей, — кивнул Семен и замер с открытым ртом. Холм окутался синим туманом, и из тумана выросли высоченные стены и острые башни мрачной крепости, опоясан-
ной рвом. Ворота открылись, и из крепости в полной тишине выехали призрачные латники на закованных в железо конях, и не было им числа. Семену показалось, будто он слышит гудение сотен рогов, стук копыт и бряканье стали. Развевались знамена с вздыбленным хищным зверем о трех головах. Во главе кавалькады ехал гордый воин в полном доспехе, с короной на шлеме. Ряды воинов двигались так близко, что можно было дотянуться рукой. Семен чувствовал ледяной холод и неуловимый запах древних могил.
— Ты это видишь? — прошептал он и испуганно замер. Проезжавший мимо всадник в вычурном, прежде невиданном панцире и рогатом шлеме с поднятым забралом прислушался и повернул голову, посмотрев куда-то сквозь Семена в черную пустоту.
— Вижу, — шепнула Любава. — Дворец красавенный и башню, а в башне царевна плачет. Красивая. И грустная.
— А конных не видишь? — уточнил Семен. Войско иссякло и исчезло в лесу, вместе с ним исчезла и дивная крепость.
— Конных не вижу, — подтвердила Любава. — Дедушка говорит, тут мороки очень редко бывают и каждый видит свое. А я не верила. Ой-ой!
— Ты чего? — всполошился Семен.
— О господи! — Любава забилась Семену под бок. — Царевна поплакала-поплакала, достала ножик и горло перехватила себе. Кровушки — жуть! Жалко-то как.
Семен не ответил. На холме снова выросла призрачная крепость, огромные ворота дрогнули и опустились в ров. Из чащи возвращалось конное войско. Малая часть. От былого величия не осталось следа: доспехи на израненных всадниках порублены, изорванные знамена поникли, усталые лошади с трудом переставляли копыта. Последним на телеге везли мертвого короля. Видение задергалось, пошло рябью и истаяло в ночной темноте.
— Что ты видел? — нарушила молчание Любава.
— Не знаю, — признался Семен. — Витязей на конях, ушли за шерстью, вернулись стрижены.
— Дедушка говорит, мороки прошлое показывают и будущее, и то, чего нет, — сказала Любава. — С этими видениями не разберешь. Но царевну-то жалко… Ой, дедушка!
По тропе, со стороны, откуда только что пришла призрачная армия, шлепал Драган. Ковыляющая походка, посох и сгорбленная фигура, подсвеченная луной, не оставляли сомнений. Семен утробно сглотнул, лишь сейчас поняв, что неосознанно пытался оттянуть момент появления колдуна. Теплые чары разговора с Любавой рассеялись. Осталось страшное место, страшные люди, маленькая девочка и страшное дело, для которого они собрались.
— Отдыхаете? — недовольно буркнул Драган и как-то странно посмотрел сначала на внучку, потом на Семена. Будто другого чего ожидал.
— Дедушка, мы такое видели, такое видели… — всполошилась Любава.
— После расскажешь, — оборвал колдун. — Полночь близится. Яму выкопал?
— Выкопал. — Семен указал на раскоп.
— Ого, как для себя копал, — погано пошутил Драган и сбросил с плеча тяжелый мешок. — Времени мало, шевелитесь. Любава, расставляй свечи вокруг могилы, а ты, рожа страшная, зажигай. Быстро!
Любава опрометью кинулась к мешку, совладала с завязками и вытащила толстенную связку черных свечей.
— Ого, зачем столько, дедуль?
— Для нада. — Драган взял мешок и всучил Семке кресало с огнивом. — Сорок свечей из человечьего жира надо зажечь. И — не дай бог — потухнет одна. За дело!
Любава втыкала тонкие длинные свечи в землю, а Семка трясущимися руками высек пламя, запалил одну, а от нее остальные, и скоро вокруг ямины замигало кольцо багровых огней. Колдун приготовил три туеска и книгу в кожаном переплете.
— Так, Скверня на месте. — Драган заглянул в могилу, убедившись, что луна освещает дно. — Ну, чего стоишь? Рубаху сымай, полезай и ложись.
Поганая шутка оказалась не шуткой. Семка послушно кивнул, спрыгнул в яму и лег. Колдун, покряхтывая и матерясь, слез следом и присел сбоку, держа в руках книгу.
— Молчите, что бы ни случилось, — предупредил Драган, откашлялся, нашел нужную страницу и заговорил нараспев:
— Откажусь от Иисуса Христа, от царя земного, от Бога вышнего, от веры православной. Предаюсь нечистому духу, взываю к окаянной силе за помощью. — По знаку Любава подавала открытые туески, колдун черпал содержимое горстью и бросал Семену в лицо. — В темном лесу погост заброшен, сорок черных свечей горят, зола из семи печей, соль из семи углов, земля из семи проклятых могил. Помоги, сила нечистая, прах из праха поднять, плоть с плоти содрать, кровь с кровью согнать.
Они словно оказались внутри огромного бычьего пузыря, наполненного запахами свечной гари и свежей земли. Все стихло: ветер, небесный шепот и лес. Звуки исчезли, тишина нестерпимо резала по ушам. В руке колдуна блеснул хищно изогнутый нож. Семка дернулся, но Драган приложил палец к губам, заставив притихнуть.
Боли не чувствовал. Лезвие обожгло кожу холодом, и Семен, скосив глаза, увидел, как нож оставил разрез на груди, прочертив линию от ключиц до самого брюха. Бледная нездоровая кожа раскрылась пластом. Кровь пошла странная, липкая и тягучая, в темноте оттенок было не разобрать. Точно не алая. Драган с превеликой осторожностью выудил из-под одежды стеклянную бутылочку, внутри плескалась и играла абсолютная, кромешная темнота. Хлопнула пробка. Колдун перевернул склянку, и в рану пролился густой, похожий на деготь, вязкий кисель.
— Прими душу проклятую, злобою напоенную, — зашептал Драган. Лицо колдуна менялось и дергалось. — К кому перейдет, того изведет. Так заведено, черной печатью закреплено. Губить, в могилу сводить, слезы лить, души в омуты бесовские волочить. Отныне и ввек. Была одна душа, станут две, вместе сплетутся, горя напьются. Горят сорок свечей, летит зола из семи печей.
Семен выгнулся дугой под хруст и скрип зубов и костей. В грудь словно навалили горящих углей, резанула яркая, дикая, нестерпимая боль. А ведь казалось, боли Семка-то повидал… Он то ли потерял сознание, то ли нет, на миг погружаясь в кровавое забытье и тут же выскакивая назад, в свет сорока черных свечей и сине-зеленый мерзкий свет ухмыляющейся Луны.
Повинуясь жесту Драгана, Любава протянула руку, и острый клинок вспорол тоненькое предплечье, направив струйку крови в Семкин жадно подставленный рот. Невинная кровь… Семен захлебнулся, закашлялся, поток иссяк, кровь теперь лилась на рану в груди, чужая черная душа кипела, впитываясь под ребра.
Колдун отпустил руку Любавы, и девочка упала, судорожно заматывая разрез куском приготовленного холста.
— Встану, на полночь обратясь, духу нечистому поклонясь, — продолжил Драган, достав кривую иглу с продетой нитью. Пальцы колдуна дрожали. Первый стежок получился неряшливый и кривой. Семка дергался и скулил. — В темной ночи солнце не светит, люди не видят, Зверь, владыка подземный, услышь раба своего, прими в землю и обратно отдай. Возьми мертвеца, верни мертвеца, тебе на радость, в горе живым. Слово мое по горькой слезе, по черной земле, где гроб несут, за упокой поют.
Нить оборвалась, и на Семена обрушилась непроглядная темнота, раздавила, расплющила, прожевала, разорвала. Куски плоти разлетелись по сторонам, перемешались и были грубо слеплены заново. Не осталось ничего, кроме полосующей боли и тьмы. Тьма была вокруг и внутри, заполняя Семена злобой, гнилью и пустотой. Тьма выла, тьма пела, и Семка, словно паяц на веревочках, пел и плясал вместе с ней. Пустая оболочка, набитая ненавистью, прахом и горячей золой. Веревочки оборвались одна за другой, и Семен кувырком полетел в стылую бездну: падал или парил, пока далеко внизу не вспыхнула багровая точка. Точка стремительно разрасталась, превращаясь в оранжевый шар, излучающий палящий, ослепительный свет. Свет, который не давал света и не рождал тепла, сливаясь с чернильной давящей темнотой. Рядом с Семеном падали бесформенные серые тени. Сотни, тысячи, тысячи тысяч. Порой из тьмы выныривали огромные силуэты, хватали серые тени и уносили куда-то прочь, в пустоту, оставляя после себя могильный холод и запах старых костей. Семен резко завис, будто его схватили за шиворот, а поток серых теней продолжал падать, питая огромный пылающий шар. Густая тьма отхлынула по сторонам, выпуская длинные щупальца, осторожно трогая и прикасаясь. Тьма удивленно изучала его. А потом Семка услышал бесплотный тихий голос. Голос позвал:
— Вернись, неупокоенный. Вернись.
Семку трясло. Голос был одновременно похож на голос Анисьи, голос Ванюшки, голос Настеньки, голос Драгана, голос Любавы, голос матери и отца. Они звали его.
— Вернись, безымянный, — голос напоминал ему всех и одновременно никого. За голосом прятался кто-то чужой, пожравший все, что было дорого Семке.
— Вернись, — быть может, голос принадлежал и ему.
— Вернись, твое время еще не пришло.
Оранжевый шар взорвался, и Семена, словно пушинку, швырнуло наверх, подбросило и вбило в прозрачную твердь. Мрак взорвался всеми оттенками тьмы, и тьма породила свет. Семка родился заново и, как всякий новорожденный, заорал, но крика не получилось, рот был забит вязким скрипучим комком. Перед глазами стояла все та же непроглядная тьма. Тьма не отпускала, тьма явилась следом за ним — он принес в себе эту тьму. Он забился и заворочался, придавленный чернотой. Рыхлой, неплотной, странно знакомой на вкус… Как тогда, на братской могиле… Господи! Семка рванулся что было сил, выхаркивая землю, и чернота неожиданно поддалась. Он был закопан в проклятой яме на древнем погосте. Страха не было, Семен крутился и рыл, отбросывая землю по сторонам, выцарапывая и трамбуя ногами. Только что раскопанная земля рассыпалась, словно песок. Правая рука вдруг провалилась в пустоту, и в открывшуюся дыру хлынул прохладный воздух. Сладкий и свежий. Семен рывком вытянул себя из могилы и сел среди потоков осыпающейся земли, отплевываясь и протирая глаза. Над ним застыло бескрайнее черное небо, усыпанное россыпью холодно сверкающих звезд и увенчанное зловеще оскаленной Скверней. Темный лес шумел взволнованно и тревожно. Рядом с могилой на камне сидел Драган, похожий на мертвеца. Лицо колдуна болезненно белело в ночной темноте, глубоко ввалившиеся усталые глаза смотрели на Семку.
— Здорово, — вяло кивнул Драган. — А я и не чаялся. Живучая ты падла, Семен. Я говорил, что шансы на успех и неудачу примерно равны?
— Говорил, — еще не придя в себя и не понимая, что случилось, отозвался Семен.
— Так я наврал, — вымученно улыбнулся колдун. — В книгах сказано, шанс один на тьму и на тьму тем. А тебе повезло. Не знаю как, но повезло. То ли Господь сжалился, то ли Сатана пошутил. Позже поймешь. Теперь ты вурдалак, оживший мертвец, вурдалачьим зовом поднятый из могилы и проклятый во веки веков.
— Вурдалак, — неверяще выдохнул Семка, попытался выползти из могилы, но что-то мешало — он продрал слезящиеся глаза и сдавленно захрипел. На холмике, насыпанном Драганом, лежала Любава. Маленькая, красивая, мертвая. В застывших глазах отражались звезды и черные облака.
— Зачем? — засипел Семен. Его повело.
— Невинная кровь, — едва слышно отозвался Драган. — Да только мало ее. Невинная кровь, а еще жизнь, разменянная на смерть. Ты ожил, она умерла. И грех этот мы с тобой поделим напополам. Ты запомнишь жертву маленькой девочки. Когда захочешь сделать худое, закроешь глаза, и она будет стоять перед тобой. Как напоминание, как совесть, как крест. И если все пойдет по задуманному, жизнь одной спасет тысячи.
— Как? — простонал Семен.
— Отныне ты будешь молить Бога о прощении, — голос Драгана был страшен. — Он будет глух, но ты будешь молить, каждый день, каждую ночь, помня о своих детях, что были убиты, помня о чужих детях, что убил ты. Помня о Любаве и остальных. Все это не должно быть зря. Помнишь, я сказал, что этот мир полон чудовищ?
— Помню, — отозвался Семен.
— А знаешь, чего боятся чудовища? Чудовища боятся чудовищ страшнее себя. А ты теперь чудище мерзкое и ужасное, на зависть другим. Я не просто так выбрал тебя: в тебе остались жалость и сострадание, их не смогло выжечь даже перерождение в упыря. И теперь ты, вурдалак, тварь без чести и жалости, печалишься над маленькой девочкой. Значит, я не ошибся. Ты станешь Заступой, как я и подобные мне. Пусть чудовища боятся, Семен.
— А если не захочу? — сжал кулаки Семен. — Если примусь убивать?
— Тогда в жизни моей многогрешной появится смысл. — Драган посмотрел ему прямо в глаза. — Сыскать тебя и загнать обратно в могилу.
Семен выполз из земли и припал на колени рядом с Любавой. Синеватый свет оскаленной Скверни наполнял силой его мертвое тело. Суставы щелкали, хрустел позвоночник, голова была на диво ясная, мысли бежали легко. «Вернись, безымянный», — стучало в висках. В тот полночный час на проклятом погосте окончательно умер Семка Галаш, крестьянин-землепашец, любящий муж и отец. Вместо него родился кто-то другой. И этот другой, с иным именем и иными мечтами, сделал свой выбор на могиле без креста среди черных лесов.
— Так что скажешь, Семен? — обронил в пустоту Драган.
— Не Семен я боле, — отозвался вурдалак, поднимаясь навстречу луне. — Забудь о нем и не вспоминай. Жизнь моя рухнула, утонула в яме гнилой, Рухом Бучилой отныне зовусь.

Примечания

1 Прочитать об этом вы можете в повести «Все оттенки падали», вошедшей в первую книгу о приключениях Руха Бучилы «Заступа: Все оттенки падали».

2 Старая русская мера веса. Один берковец равен десяти пудам.

3 Прясло — часть изгороди от столба до столба, участок крепостной стены между башнями.

4 Об этих событиях рассказано в повести «Ночь вкуса крови», вошедшей в книгу «Заступа: Все оттенки падали».

5 Тюрьма в Древней Руси, деревянный сруб, использовавшийся для содержания узников.
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